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    Сибирь – колония особого рода, не отделенная океаном от метрополии, вполне доступная стихийному движению русской народности, представляет прямое продолжение русской жизни по сю сторону Камня.

    Георгий Вернадский

    Для России колонизация была основным фактором истории.

    Василий Ключевский
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    Якутский острог гулял с обеда, где-то пели, где-то громко и нетрезво орали, а где-то уже и лавки затрещали. Нежданный праздник был законным – большой отряд казаков вернулся из дальнего похода. Бессемейные служивые собрались в торговой бане, туда же подтянулись все ярыжки[1] Якутского, пир стоял шумный и надолго. Казацкие десятники Данила Колмогор и Иван Лыков, отмывшись от зимней костровой копоти и конского пота, тоже выпили по чарке и теперь в непривычно нарядных кафтанах и сияющих дегтем сапогах шли на двор к воеводе.

    Просторная горница жарко натоплена, свечи потрескивают в подсвечниках, на столе праздничная серебряная посуда. Воевода и сам нарядился по случаю: из-под зеленого кафтана, расшитого золотым шелком, выглядывали полосатые зелено-синие штаны, на ногах желтые сапоги мягкой кожи. Данила с Иваном перекрестились на иконы, поклонились хозяину.

    – Раздевайтесь! Выпьем за такое дело!

    Государев стольник воевода Петр Урасов, человек властный и умный, когда пребывал в духе, мог и по-товарищески держаться. Улыбался Даниле. Его отряд, полгода назад посланный за непростым делом, вернулся, не потеряв ни одного служилого, и с ясаком[2], добранным у непокорных якутов.

    Данила распустил тесемки холщового мешочка, достал вязку из пяти соболей. Встряхнул, расправляя темный мех:

    – Поминки[3] с нас, Петр Петрович… Благодарим Бога и государя, что послал на добрую службу.

    Воевода принял, не без жадности оценивая драгоценные, темным шелком переливающиеся, невесомые шкурки, поднес к подсвечнику:

    – Добрые!

    – Одинцы! – с уважением к соболям подтвердил Иван.

    – Вижу, чай! – Урасов качнул высоким воротом кафтана, усыпанного жемчугом. – Закусим чем бог послал! Прокоп! – крикнул в соседнюю комнату.

    Сели. Во главе стола – среднего роста, с небольшим животом, обтянутым тонким иноземным сукном, крепкий воевода. Взгляд привычно властный и подчеркнуто спокойный. Напротив десятники – Иван Лыков с сухим морщинистым лицом, острым, много раз перебитым носом и небольшой кучерявой бородой и Данила Колмогор. Этот был самым молодым за столом. Светло-русые, чуть вьющиеся волосы, умные серые глаза; только рваный, плохо заросший шрам на щеке чуть портил лицо.

    Явился Прокоп, здоровенный молчаливый детина, исполнявший у воеводы разные доверенные должности – сейчас он был дворецким, – внес кубки и наливки. Серебряный штоф с тонко отлитыми зверями и птицами поставил перед воеводой, другие, серебряные же, но поменьше и попроще, – перед гостями. Две красивые девки из иноземок разложили и расставили свежий ржаной хлеб, калачи пшеничной муки, ложки, перец, горчицу, соль. Внесли котел с ухой из стерляди, тайменя и нельмы, Прокоп сам разливал по мискам.

    – Ну что, пятидесятник казачий! – Воевода поднял кубок белого пенящегося меда и хитро уставился на Данилу. – Указ привезли из Москвы – жалует тебя государь Михаил Федорович за заслуги новым чином и годовым жалованьем в пять с половиной рублей, пять с осьминой четей[4] хлеба, четыре чети овса и два пуда соли… – Урасов говорил не торопясь, со значением, подчеркивая размеры нового довольствия Данилы Колмогора. – И еще сукна доброго… Рад небось?

    Данила благодарно кивнул, но взгляд оставался спокойным.

    – Знал бы государь об этом твоем походе – и сотником бы пожаловал! Есть за что! Так, что ли, Ваня, чего головой трясешь?

    – Согласен, Петр Петрович, по заслугам Даниле… – Морщинистое лицо Ивана Лыкова разгладилось улыбкой.

    – Отвык от хмельного! – Урасов довольно оперся на высокую спинку. – Пей за товарища! Завтра отоспитесь!

    Выпили, стали хлебать жирную уху.

    – Рухлядь предъя́вите, садись с дьячком доездную память составь, все опиши – кто ранен был, кто в драке отличился. В Сибирском приказе любят, когда складно изложено… Прокоп, чего там у тебя?

    Прокоп внес рыбный пирог – горячий запах печи и румяной ржаной корки поплыл по комнате. Пирог блестел, обильно политый ореховым маслом.

    – Рассказывайте, чего молчите! Опять отличился перед товарищами! – Воевода, обжигаясь, отломил угол пирога. – Я этого Ермилу-басурманина поил-кормил в Якутском, а он, паскудник безмозглый, в бега!

    – Так умер сын его, что ты в аманатах[5] держал…

    – А Ермил как об этом узнал? – перебил Урасов, вцепившись взглядом в Колмогора.

    – Дурные вести по лесам быстро бегут, – ответил Данила, отставляя пустую миску.

    – Ты что же не расспросил?

    Данила молчал, вспоминая непростые долгие переговоры со смертельно обиженным якутским князцом.

    Отряд казаков Данилы Колмогора ушел из Якутского острога через две недели после Нового года[6], в середине сентября. Их было семнадцать человек, каждый с двумя конями, с собой вели ездовых собак. Им предстояло спуститься сто пятьдесят верст вниз по Лене, потом подниматься по Алдану. Сколько – никто не знал, Алдан – большая река, до истока еще никто не ходил. Куда-то вверх по нему откочевали якутские князцы Чугуй и Ермил со всеми своими улусными людьми и скотом. Непослушны сделались, отказались платить ясак и ушли.

    К концу октября казаки добрались до большого притока Алдана, реки Маи, где и нашли следы беглецов.

    Оставив под присмотром трех казаков лошадей и часть припасов, на собачьих нартах и лыжах двинулись вверх по замерзшей уже Мае. Шли небыстро, по боковым притокам искали следы людей или скота, сами кормились. Места богатые, на ночь ставили под лед сети-пущальницы и всегда были с доброй рыбой. И себе, и собакам хватало. На третью неделю пути на переходе в узком месте попали в засаду к изменившим якутам. Их было почти две сотни. Казаки наспех окружили себя нартами и лыжами, нацепили пансыри[7] и, гремя выстрелами из пищалей, отбивали приступы до самого вечера. Когда начало темнеть, напор якутов ослабел, Данила сделал вылазку всеми людьми, и нападавшие побежали, унося раненых – их, видно, было немало. Четверых убитых нашли, прикопанных в снегу. В отряде Колмогора тоже были раненные стрелами, в основном в руки и ноги, в свальной драке кого-то достал и якутский нож, и пальма[8], но все обошлось, слава богу. Взяли нескольких пленных, от которых узнали, где искать беглецов.

    К концу ноября с помощью вожей[9] на реке Юдоме нашли князца Чугуя. Напали на укрепленное стойбище и после недолгого боя – сам Чугуй был ранен в шею – стали договариваться. Князец вынужден был подтвердить прежде данную шерть[10] на холопство московскому царю и послал своих людей к князцу Ермилу, но тот бесстрашно со всеми сродниками уходил вверх по Юдоме.

    Беглецов было много, шли они со скотом, и настичь их было несложно, но Данила, избегая войны, терпеливо действовал через переговорщиков. В конце концов удалось без драки навязать высокую волю Белого царя. Собрали ясак за нынешний и за прошлый годы, замиряясь, отдарили подарками и отправились в обратный путь. Весь поход занял почти полгода.

    Урасов, хищно прищурившись, вслушивался в каждое слово Данилы Колмогора. Когда тот закончил, долго еще сидел, хмуро о чем-то раздумывая.

    Воеводство было молодое, места нетронутые, соболей отсюда отправлялось в разы больше, чем из других подчиненных и уже хорошо опустошенных земель, и это давало якутскому воеводе особенные права. Всем окрестным иноземцам крепко было памятно, как после большого и долгого восстания якутских родов перевешал он без царева указа десятки их сродников – лучших людей и князцов. Носы и уши резал, глаза выкалывал, живыми в землю закапывал. Иных, запытав до смерти, потом мертвыми вешал. И своих казаков, заподозрив в корысти или измене, не щадил: за ребра крючьями подвешивал, клещами раскаленными пуп и жилы тянул, и голову клячем воротил, и по мужскому естеству прутьем стегал… В Якутском остроге было уже семь тюрем, и тех не хватало. Даже второй воевода Парфен Обухов, как и сам Урасов, царский стольник, больше года сидел в казенке, облыжно обвиненный Урасовым в государевой измене.

    Прокоп принес горшок с кашей и большой кусок разварной говядины, начал было ее резать.

    – Иди-иди, сами… – отослал его воевода и налил крепкого хлебного вина[11]. – Аманатов почему нет? – Недобрыми хмельными глазами уставился на Данилу.

    – Далеко везти было, когда бы водой шли…

    – Не вертись, Данила! Царев указ нарушаешь!

    – В указе велено лаской с иноземцами обходиться! Коли своей волей соболей дают, так аманатов не брать! За два года ясак привез! Чего еще?! – стоял на своем Данила.

    – А я велел – брать! Тебя двух князцов покорить послали, а у меня их сотни! Когда аманат в казенке – его родичи обязательно с ясаком прибегут!

    – И так придут, – осторожно поддержал товарища Иван. – Нужда у них в котлах и в железе, одекуй[12] тоже охотно брали.

    Девки принесли оладьи, облитые маслом и медом, мед в сотах. Петр Петрович рыгнул сыто, проводил одну нетрезвым взглядом. Нахмурился и отодвинул свою чарку. Посидел со значительным видом.

    – Однако кочи[13] начинайте ладить… – Урасов отряхнул бороду от крошек. – Просился в земли неведомые? Отпущу, как лед сойдет!

    – На восток?! – замер Данила.

    – Не ликуй раньше времени. – Урасов замолчал, важно глядя на пятидесятника. – У меня больше двухсот казаков отпущены по разным землям! На Яну и Индигирку пятнадцать служилых снаряжаю! На две реки! Больше некого! Михайла Стадухин с Сенькой Дежневым на восток на Оймякон-реку ушли, а тоже оказались на Индигирке, будто там медом намазано! Ты смекаешь, как оно могло статься?

    Данила напрягся, не понимая, к чему тот клонит, пожал плечом.

    – Вот и мне неведомо. Может, и мозги мне засирают своими сказками, но ясак добрый взяли. Стадухин теперь в Жиганах кочи строит, как раз как ты хотел, на Колыму-реку собирается… Ему там ближе, он и пойдет!

    – Петр Петрович, ты же знаешь, – перебил Данила, растерянно, с просьбой глядя в глаза воеводы. – Я и в Якутский пришел, чтоб Студеным морем государю служить! На Индигирку-реку в одно лето обернулся!

    – Ну-ну, что с того?!

    – Как что? Государеву казну в целости привез! Другие по два и по три года ползают! Про неведомую Колыму-реку я первый тебе челом ударил! – Данила замолчал, заглядывая в глаза Урасову, но тот на него не смотрел. – Добро! Пусть Михайла туда идет, разреши – мы с Иваном дальше морским берегом двинемся, новые собольи реки разведаем…

    Воевода не слушал. Закусывал оладьями. Вытер руки и посмотрел строго на казаков:

    – Твое дело потуже будет. На запад от Лены пойдешь!

    – Куда? – опешил Данила.

    – За Оленек-реку!

    Данила замер, соображая, опустил взгляд в блюдо с оладьями, по щекам ярый румянец бежал. Иван растерянно и даже боязливо, как бы чего не сказал лишнего, поглядывал на товарища.

    – Пустил бы ты нас морем в те края, Петр Петрович, Данила всю зиму про то тоскует, у нас и лес добрый для кочей заготовлен.

    – Примолкни, Ванька! Не просто так вас отправляю! За Оленьком из Якутского еще никто не бывал! Земли самые дикие!

    – Государев указ был на запад дальше Оленька не ходить! – простодушно напомнил Иван. – Под смертной казнью! Какие же то реки?

    – Имен мы им не знаем, вас шлю, чтобы проведали!

    Воевода глядел строго, обращался к Даниле, но тот отвернулся. Рука вцепилась в край стола, то ли встать и уйти собрался, то ли стол опрокинуть.

    – Три года назад я Анисима Леонтьева туда посылал, – продолжил Урасов, – да он сгинул без следа…

    – Что я, нянька Анисиму?! – перебил, не сдерживая гнева, Данила.

    – Надо их найти! – надавил Урасов. – Не их, так сыскать, что там стряслось. Прошлым летом с Жиганского острожка посылал казаков, не нашли ничего, говорят, море за Оленек не пустило. Поди проверь тех воров, может, и не ходили никуда.

    – Море, оно такое, Петр Петрович… – заступился за казаков, а скорее за море Иван.

    – За целое лето не пустило?!

    – Всяко бывает! Льды!

    Данила молчал. Ясно было, что те купцы и казачьи начальники, кого Урасов отпустил морем на новые реки, занесли немало соболей, еще и посулили столько же, его же просьбы и подношения были напрасны. И сейчас воевода многое недоговаривал.

    – Я и не слыхал про того Анисима. – Иван опасливо косился то на воеводу, то на товарища.

    – Льдами их затерло, коч без людей к устью Оленька принесло. С ним шесть казаков было, должны были на землю выйти. Где они теперь? Неужто тебе не в доблесть пропавших товарищей сыскать?! – Урасов прищурился на Данилу, но тот молчал.

    Воевода посидел, раздумывая, потом продолжил, разряжая тяжесть, нависшую над столом:

    – Грани между Якутским и Мангазейским воеводствами до сих пор нет. Из Тобольска нарочно для этого дела служивого грозятся прислать, чтоб по всем правилам чертеж изготовил. Тебе надо будет реку сыскать, годную для грани! Ее и чертить!

    Данила молчал, но взгляд его тяжелел, и сам он будто в размерах увеличивался, Иван всерьез уже волновался, не уцепил бы Данила воеводу за бороду. Урасов же, привычный к своеволию казаков, стал спокойно разливать вино:

    – В лесах нынче дюже неспокойно стало, иноземцы промышленников теснят на промыслах, в зимовьях и на переходах насмерть побивают. За зиму на Вилюе убили тридцать человек, на Яне одиннадцать, на Витиме да на двух Мамах-реках двенадцать… Служилых людей тоже бьют! Хорошо, если без большой войны обойдетесь! – Воевода поднял свой кубок, потянулся чокнуться, но Данила будто не видел этого. – Ясак добрый соберешь, отправлю с ним в Тобольск! Сотником вернешься!

    – Да что мне твой Тобольск?! – Данила зло прищурился на воеводу, во взгляде что-то свое.

    Урасов заговорил совсем уже мирно, словно признавал право пятидесятника на гнев:

    – Стихни, Данила… Мне за Оленьком такой, как ты, нужен. – Он допил свой кубок. – Тебе Анисима Леонтьева искать, чего зря болтать! Ну и чертеж этот… Сдюжишь!
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    Якутский острог был заложен в 1632 году на правом берегу Лены казачьим сотником Петром Бекетовым. Тогда он назывался Ленским острожком, был невелик, но выдержал долгую осаду якутов, собравшихся тысячным войском. Поставлен, однако, он был неудачно: высокие весенние паводки заливали строения, а в один особо полноводный год Лена унесла бо́льшую часть стены. Острог перенесли на новое место, но туда тоже доставала вода, и Якутский, теперь он назывался так, перенесли еще раз, семьюдесятью верстами выше по течению – на левый берег своенравной реки.

    В 1638 году острог стал центром Якутского уезда. Границ нового воеводства никто не ведал – в то время до них еще не дошли. Но всего через десять лет силами ватаг[14] соболиных промышленников и небольших отрядов казаков появились государевы острожки за тысячи верст от Якутского – на Чукотке, на побережье Охотского моря, на Амуре. Все эти служилые и вольные люди уходили отсюда, с берегов великой реки Лены.

    Самое дальнее государево воеводство за полтора десятка лет своего существования превысило размерами Русь, что была при Иване Грозном.

    Вольный и богатый соболиный промысел, как и в целом вольная жизнь в изобильном краю, манил людей с Руси, и острог быстро разросся. Кроме высокого двора воеводы и церкви, выстроили просторные съезжую и таможенную избы, торговую баню, амбары на соболиную казну, для хлеба и соли, пороховой погреб, торговые лавки, несколько тюрем, пыточную избу, двор для приезду иноземцев, как тогда называли коренных обитателей этих мест. К началу 1640-х годов большой гостиный двор был поставлен только наполовину, но в нем уже останавливалось немало народу – приближалась весна, и с промыслов на дальних реках во множестве возвращались торговые и промышленные люди. Заваленные снегом избы казаков и посадских лепились к стенам. Так же стояли зимние чумы мирных посадских якутов. Времена были неспокойные, и вся жизнь пока пряталась внутри города. Слобода снаружи острога только начинала строиться.

    На другой день Данила подал воеводе бумагу. Бил челом отставить его от государева жалованья и службы. Пьяный пошел с ней к Урасову, и шуму получилось много. Взбеситься воеводе было от чего. Уйти с государевой службы можно было только по немощи или померев, но тут все было хуже. Государь по урасовскому челобитью пожаловал Данилу пятидесятником, а он в ответ самую свинскую неблагодарность выказывает. Допустить такой дурнины нельзя было. Урасов явился к Колмогору с тремя дюжими казаками, надел ему на шею колодку и посадил его в тюрьму. Печей топить не велел, двери растворить и никакой овчинки не давать.

    Вечером, когда челобитчик протрезвел, велел привести к себе. Данилу так колотило от холода, что и язык уже не шевелился. Тяжелая колода, из которой торчали голова и ладони Колмогора, тряско стучала об стену. Воевода же пил крепкое хлебное вино и закусывал квашеными огурцами.

    – Выбирать тебе не из чего, Данила… – Урасов говорил с пятидесятником с ехидной ласкою, с бережливостью, так, видно, кошка озорует с мышкой. – Или тюрьма года на три – пока челобитная твоя до Москвы дойдет и обратно вернется… или ты сейчас порвешь ее и станешь собираться, куда я велю! Тут, в Якутском, Данила, моя воля и никакой другой не будет!

    Колмогор молчал, отвернувшись. Трясся от холода и бессилья.

    – Служивый ты добрый, таких у меня немного, поэтому покуда без кнута обошлись и разговариваю с тобой как с сыном… с блудным… – Урасов налил себе в кубок, отпил и захрустел огурцом. – Сладишь это дело – отпущу, куда укажешь!

    – Ты мне перед Юдомой-рекой то же обещал! – Данила повернул голову, не скрывая злобы. Урасов даже поморщился, опасаясь, что плюнет.

    – Я тебе вчера все обсказал: мне для розыска Леонтьева честный служивый нужен – некого больше послать!

    – Опять наврешь, Петр Петрович… – Данила потянулся головой к ладони, пытаясь вытереть оттаявший нос, но не дотянулся. Нахмурился, обреченно глядя в хмельные глаза своего насильника.

    Воевода же допил из кубка и вытер усы:

    – Ты мне не поп, чтоб я перед тобой исповедовался. Чего решил – в тюрьму или на волю?

    Колмогор пил несколько дней. Без него ясак не сдавали и никаких других дел не делалось. Воевода не неволил, сам вина прислал, примиряясь. В торговую баню, где гуляли его казаки, Данила не ходил, сидел мутный у обледеневшего слюдяного окошка. Все мысли были, как уйти из-под воеводской власти. Честного выбора не было – только бежать! Сговориться с казаками, сделать вид, что идут куда послали, а в устье Лены повернуть на восток. На волю. Так делали, и нередко, но то ради вольного грабежа и разбоя, не знающего пределов, когда не различали ни своих, ни чужих. Кто-то корыстничал и потом уходил к Руси тайными тропами, но чаще, погуляв год-другой, делились с воеводой добычей, приносили повинные челобитья и бывали прощены. Не хватало служилых на эти бескрайние просторы.

    Это была бы воля, но позорная, воровская[15]. Данила воображал, как уходит в полунощный океан, ветер давил парус, волны кидали тяжелый коч… и тут же видел всесильного беса-воеводу. Тот из мести наладит за ним погоню. Биться со своими, православными, негоже, но и плясать под воровскую дудку воеводы не по нутру было.

    Пятидесятник заваливался на лавку, укрывался одеялом и мучился бесплодными думами об одном и том же. Все в голову лезло, как три дня назад, счастливые, подъезжали к Якутскому.

    Они с Иваном на мохнатых якутских лошадях ехали передовыми. За ними еще всадники, вьючные кони и целый караван груженых собачьих нарт. Длинно растянулись, дальних едва и видно было за поземкой. Народ уже собрался на берегу у ворот Якутского.

    Подъезжали, задирали головы на знакомые очертания острога. Высокие бревенчатые стены завалило за долгую зиму. Крыши сторожевых башен под снежными овчинами не узнать было, только темный шатер Живоначальной Троицы строго торчал в небо. Дымы курились над жильем, спрятавшимся за стенами. К нему они и стремились, больше месяца топтали снега, все невольно улыбались.

    Из главных ворот в собольей шубе нараспашку явился сам Урасов. Народ нетерпеливо расступался перед воеводой, но вперед не лез.

    Выехали на берег, спешивались у коновязи, крестились благодарно на надвратную икону, кланялись низко Богу, воеводе и людям. Усы и бороды в сосульках, лица коричневые от костров, давно не мытые и не стриженные. Данила тогда, как к отцу родному, направился к Урасову. Поклонился в землю, поклонился и воевода.

    Подходили, снимая шапки, казаки, воевода строго рассматривал каждого, кивал в ответ по-отцовски:

    – Ну-ну, отощали, как собаки, мыльню вам Кузьма затопил. Ступайте, с дороги-то хорошо. Вечером, Данила, ко мне приходи. Ступайте, ступайте.

    Нарты и сани, груженные добычей, все подъезжали. Воевода цепким взором изучал увязанную поклажу и наконец в окружении ушников и подхалимов двинулся в ворота. Народ бросился к умученным всадникам. Обнимались, целовались, голоса зазвучали вольно.

    – А мой-то! Мой-то где?! – бежала от ворот острога жена Никиты Устьянца в цветастом платке и распахнутой нарядной шубейке. – Никитка! Вон он! Живой! – Отпихнув кого-то по дороге, так и кинулась на здоровяка-мужа.

    – Успела нарядиться, сундук-то раскидала!

    – И чего наряжалась?! Никита ить сей же час тебя разденет! И охнуть не успеешь!

    – То ли он ее, то ли она его! – смеялись вокруг над крепко обнявшимися.

    – Погоди, Наталья… Ну-ну… ладно… – морщился казак задубевшим от морозов лицом. – Чего ревешь, ворона?!

    Данила невольно улыбался, вспоминая своих казаков в их счастливый час.

    «Вот и сходил, – очнулся пятидесятник от благостных видений, – помянул соболями. Поговорил». Данила стиснул челюсти и обреченно закачал головой – будто цепью опутал его вероломный Урасов.

    Иногда заходил Иван, приносил закуску, бормотал что-то недовольно, затапливая печку, в одиночество Данилы не вмешивался и в собутыльники не навязывался. Да и обсуждать было нечего – они всё друг про друга знали. Иван был на двадцать лет старше, а главное, мягче характером, он не слишком разделял честолюбивые мечтания Данилы о безвестном ледовитом пути на восток, а и отстать от товарища уже не мог. Как две руки были на одном тулове.

    Даниле же Колмогору эти неведомые морские дороги жгли душу. И он снова и снова думал, как бы отвертеться от поисков Леонтьева, которого, может, и нет там уже. С воеводой говорить было бесполезно… Выкладывать ему сведения о дальних реках нельзя было. Многое, что знал Данила, сообщалось ему по большой тайне. У промышленников и казаков было немало чего таить от воеводы, как и у воеводы от казаков. Все воровали – так уж было устроено.

    В таможенной избе сдавали собранный Колмогором ясак.

    Больше десяти сорокóв[16] соболей лежало на длинном столе в трех кожаных опечатанных сумах – от каждого якутского князца отдельно, и еще от тунгусов. К ним прилагались описи. Когда и где собрано, сколько взамен выдано государевых подарков. Имя сборщика везде стояло – Иван Лыков, он в отряде значился таможенным целовальником, подписаны еще и Данилой, и толмачом. Имена якутов и тунгусов, сдававших ясак, указаны не были, только князцы проставили за всех родичей свои пятна[17].

    Таможенный голова гневался и не принимал мехов, требовал, чтобы все было расписано по новому государеву указу, по приправочной книге с обозначением, какой именно иноземец сколько соболей сдал. Лыков спорил, рассказывал, как якуты, боясь, что их заберут в аманаты и они окажутся в тюрьмах Якутского острога, оставляли соболей на льду реки и близко не подходили, одного толмача к себе допускали.

    Спорили долго, в конце концов всей толпой пошли к воеводе, и тот распорядился принять, как принимали раньше, – за именем князца.

    Потом все разошлись обедать и спать. Только к вечеру выбрали оценщиков из торговых и промышленных людей и, разложив меха, стали ценить каждого соболя. Лучших определяли в головной сóрок, хороших, средних и меньших складывали в свои сорокá. Ставили клейма на каждую шкурку, записывали. Тут уже много не спорили, глаз у всех был наметан – так опытный старатель без ошибки определяет вес самородка, оказавшегося в лотке.

    К обеду следующего дня управились, записали так: головной сорок – 280 рублей, три сорока соболей по 80 рублей, три сорока по 50 рублей, два сорока по 40 рублей и один сорок – 20 рублей. А к тому ж три соболя-одинца[18], один соболь ценой 28 рублей, один соболь – 20 рублей, один соболь – 15 рублей. Всего три соболя, ценой 63 рубля.

    Составили окончательную роспись всей рухляди и руки приложили. Вышло на 833 рубля.

    Тут явился Урасов – видно, шепнул кто-то о дорогущем одинце, – не велел запечатывать, сказал отнести меха к нему в дом, чтобы сам мог убедиться в оценке. Это было серьезное нарушение, даже и прямое преступление – по государеву указу таможенный голова не подчинялся воеводе, но к такому уже привыкли и возражать не стали – у воеводы везде были свои ушники, за кривую ухмылку можно было полежать под батогами… «Солнце на небе, государь в Москве, а я здесь как-нибудь!» – любил пошутить воевода Урасов.

    У дверей толпились казаки, ходившие с Данилой на Юдому, пришли заплатить десятинный налог и поставить клейма на соболишек, что наменяли у иноземцев в походе. Явились и промышленники поглазеть на добычу.

    – Ну-ка, подай! – Воевода ткнул пальцем в самого здорового казака.

    Тот поразмышлял о чем-то хмуро и стал неохотно развязывать свой мешочек. Грубые пальцы подрагивали и не слушались. Наконец достал. Это была шкурка небольшой соболюшки – почти вся уместилась на огромной ладони. Воевода нетерпеливо вырвал мешочек, вытащил всех соболей, быстро проглядел и бросил на стол. Уставился на казака.

    – Государь служилым не запрещает торговать, Петр Петрович! – Казак на голову был выше, вроде и с хмурым упрямством сказал, но и отодвинулся на шаг.

    – Ты, Федот, когда дурнину порешь, от меня не пяться! В указе сказано – в государеву казну прежде добрых соболей имать, потом самим корыстоваться. На пять рублей вам разрешено наменивать, а здесь сколько?! Завтра все ко мне на двор, сам ваших соболей глядеть буду, а кто на сторону схоронит или пропьет, сука, под кнут положу и даром всё в казну заберу!

    Привезенные Колмогором соболя были очень хороши, много темного меха, который и ценился. Если бы иноземцы умели правильно пороть шкурки, то и на тысячу рублей вышло бы. Промышленники стояли кучками, обсуждали, что же это за края, что такой темный соболь родится. Прикидывали, как туда добираться. Вроде бы и не сложно, и не так чтоб сильно далеко, да всё против течения рек. Весь запас на себе тянуть, получается. Пытали Ивана и казаков, ходивших с Колмогором, как иноземцы себя ведут, дружны ли к промышленникам, меняют ли соболей и много ли свободных рек в тех краях, а то притащишься, а там уже досужий двинской али пинежский мужик своих кулемок[19] понарубил.

    И хотя многие только с промысла вернулись, кто-то и на Русь налаживался возвращаться с вырученными деньгами, глаза у промысловиков горячо и болезненно блестели новыми нетронутыми реками. Только доберись туда, да чтоб до тебя никого, кроме местных, не бывало – на таких речках и по пяти, и по семи сороков на брата в первую зиму добывали. Редкие смельчаки в одиночку садились на реку, это было выгоднее всего, но опасно. И с иноземцами без знания языка и их обычаев – поди пойми, что у него в голове, да и свои могли позариться на добычу одиночки.

    – Первый раз вижу соболька за двадцать восемь рублей… – страдал промышленник с густой черной бородой. – На Руси за него и дом, и коней-коров… все хозяйство сразу справишь.

    – В двадцать рублей соболя видал, а такого нет… – Небольшой коренастый мужичонка чесал затылок под пестрой беличьей шапкой. – Казакам за годовую службу четыре рубля жалованья кладут, а тут вон чего…

    – Нам еще и соль, и двадцать пудов хлеба положено… – поправил стоявший рядом казак.

    – Двадцать, – усмехнулся мужичонка. – На Руси на этого соболька пятьсот пудов можно сторговать!

    – Э-эх, дал кому-то Господь эдакое богатство на сосне разглядеть, я бы от него ни днем ни ночью не отстал… – все переживал чернобородый. – Вишь, ребята, места какие здесь! Видать, и наше счастье где-то сейчас по лесам прячется.

    Данила с Лыковым сидели при сальной свечке, накурили так, что друг друга не видели.

    – Два коча надо закладывать, с одним никак. – Иван неодобрительно скреб начавшую уже плешиветь голову. – Острожек будем ставить, служивые поплывут со всем заводом, с кормом на два года. Тяжеленько будет. Да где еще того Анисима искать… И во льдах в два судна опаски меньше! Чего молчишь?

    – Воевода и на один коч денег не дает. Узнал, что у нас лес заготовлен, говорит, вернетесь – расплачу́сь.

    – Надо с торговыми потолковать…

    – Урасов велит одним идти, чтоб торговые о тех путях за Оленек ничего не знали! – Данила замолчал, во взгляде – железо. – Пойдем как есть, Анисима искать не будем!

    – А как же… – растерялся Иван.

    Данила молчал. Его через колено согнули идти на эти пустые розыски, и он не чувствовал обычной радости от предстоящего похода. И даже наоборот – не собирался исполнять наказ воеводы. Как – он пока не знал.

    – Два коча да с пушечками бы, хоть пару пищалишек затинных! – продолжал осторожно рассуждать Иван, не особо понимая намерений товарища.

    Данила глядел все с тем же мрачным видом, о своем думал. Поморщился на пушечки, он их не любил, не видел в них смысла.

    – На свои деньги два коча не осилим?

    – Куда?! Соболей и на сотню рублей не продали. Кочи да парус запасной, якоря, канаты новые… Опять же харчи да свинца-зелья[20]… Цены-то якутские! – Иван, опасаясь, как бы Данила чего другого не затеял, бодрился, втягивал товарища в походные заботы.

    – Коней наших продать надо. Уставщиком[21] Васята будет?

    – Ну, он и мужиков наймет на плотбище[22]. – Иван помолчал. – Что еще там за реки? Дай бог лета за два управиться, никто ведь не бывал.

    – До ленских низовьев спустимся, там посмотрим… – перебил товарища Данила. – Недели три, пусть месяц.

    – Не загадывай! – строго перекрестился Иван. – Мало мы ледяной каши хлебали?

    Иван видел – не все говорит Данила Колмогор, затаил на Урасова.

    – А чего нам в тех низовьях?

    – Высадим служилых, что он нам с собой навязал, сами на Колыму уйдем!

    – Вот те на! – Иван потер лоб, соображая. – Опасное затеваешь, Данила.

    – Не опаснее, чем в море. Зато сами по себе будем!

    – А Михайла Стадухин? Он мужик с ноздрей!

    – Поглядим, кому Бог пособит, дальше Индигирки сейчас нет никого, просторно… – Данила поморщился и уже веселее махнул рукой по кудрям. – Может, Мишка где по пути застрянет, авось не встретимся.

    – Тем более кóрма надо на два года брать, а то и на три… – Иван хмуро морщил лоб. Ему все это не очень нравилось, но Данилу уже было не остановить.

    Пятидесятник кивнул, соглашаясь с запасом харчей. Замолчали, обдумывая каждый свое. Иван нагнулся в оконце, там уже давно было темно. Февральская ночь стучала снежком в замерзшую слюду.

    – Хотел домой уйти, на Руси помереть… Опять с тобой собираюсь. – Иван помолчал. – Стар я сделался для дальних рек, обузой тебе буду.

    – Ты уже ходил домой, Ваня… Ты по дороге с тоски помрешь!

    – Так и есть, друже, сам-то старый, а душа как у молодого, любо ей плыть куда глаза глядят… Ничего другого и не надо.

    За порогом кто-то потоптался, оббивая снег, толкнул дверь. Вошел невысокий узкоплечий мужик в овчинном тулупе до пола, снял шапку, привычно крестясь на икону в красном углу. Это был Семен Вятка, казачий десятник.

    – Здорово, что ли… – Семен размотал кушак и сел на лавку.

    – Здорово.

    – Воевода велел мне с вами плыть… – Взгляд обиженный, будто только что помоями облили. Он у него всегда был такой.

    – Вот те на! – благодушно ощерился Иван. – Куда же ты собрался такой кислый?

    – Ты, Иван, рано скалишься, про те края одно дурное поют. Я у воеводы снова на Омолой просился, а он меня вон куда! Гибели моей хочет!

    – Чего говорят? – спросил Данила.

    – А то сами не знаете? Народ-то над тобой посмеивается!

    – Говори что знаешь! – зло оборвал его Данила.

    – Чубука-юкагир, что в аманатах сидит, рассказывает, за Оленьком родовые места оленных тунгусов. Они, мол, дикие, никого туда не пускают. Юкагиры на что бедовые, а в те края никогда не суются.

    – Ты, Семен, страху-то поубавь, так про все новые места брешут. – Иван приглядывался к десятнику: не пьян ли?

    – Так, да не так, мне на Омолое шаман рассказал, за Оленьком большая река есть, больше Оленька!

    – Как же зовется? – спросил Иван.

    – Не помню, он ее по-своему называл. Мол, по всей той реке шаманы заправляют. Во главе всех родов – шаман, значит. А есть у них главный надо всеми – как будто человек, да с оленьей головой! Чего лыбишься, дурак?! Когда время драки приходит, шаманы тех тунгусов вместе с оленями какой-то травой в раж вводят. Хоть с пищали, хоть из пушки пали! Как пьяные – ничего не боятся, и пули их не берут! А из луков с той дурной травы на полверсты садят!

    Семен говорил негромко, но с нажимом, взгляд тревожный.

    – Оттого Анисим с людьми и сгинул! Ни слуху ни духу! За три-то года всяко пришел бы кто али от тунгусов вести долетели б. Баба у Анисима в Якутском да ребятишек трое. – Семен потер лоб. – У воеводы шаман есть, надо его на расспрос поставить: так ли оно все про те пределы?

    – И крест святой не помогает? – спросил Иван серьезно.

    – Не знаю, должно бы помочь, да врать не буду. За той большой рекой у басурман священные места лежат. Они туда раз в году обязательно ходят. И ленские тунгусы ходят, да никому не говорят. Там болота и болота, непролазь, а среди тех болот горушки торчат, и у каждого тунгусского рода своя гора, а на ней истуканы вкопаны! Там они и молятся. Чего, думаете, воевода туда никого не пускает?! Аниську вон послал с шестью казаками – не вернулись! Теперь нас, тоже малым числом шлет!

    Вятка замолчал, обиженно поглядывая на мужиков. Заговорил снова, понизив голос:

    – Либо надо в три коча плыть, с большим отрядом, с попом и пушками, промышленников с собой взять… либо отбояриться от этого дела! Не пойдем, мол, и всё! Сколь он народу вам дает?

    – Не знаем пока… Промышленников не велел набирать, – ответил Иван.

    – Вот и мне тоже, да они и не пойдут.

    – Чего это?

    – А чего их доселе на тех реках нет? Они везде раньше казаков успевают, а не слыхать, чтобы соболей оттуда везли! Про идолов-то, видно, истинная правда! Самое дурное место!

    – Что-то ты придумываешь, – поморщился Иван. – Промышленник за соболем и в ад полезет!

    – Лыбишься?! Вы нам острожек поставите, да и нет вас. А мне два года сидеть! Ночи там длинные!

    – От нас-то чего хочешь? – Данила глядел на Семена, а сам думал, как от него избавиться в низовьях Лены.

    – Не пойдете отказываться?

    – Пустое дело… – ответил за Данилу Иван, чуть не брякнул про челобитную Колмогора, но сдержался. Про нее и так все знали.

    Семен посидел, хмуро поглядывая на попутчиков, сам раздумывал о чем-то, об идолах или о воеводе, которого он боялся не меньше, нахлобучил шапку и, сокрушенно качнув головой, поднялся.
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    Воевода Урасов вышел на крыльцо, разглядывая небо. Солнце только-только показалось над лесом, как будто и пригревало, напоминая о нескорой еще, но весне. Постоял, раздумывая о чем-то необязательном или даже приятном, и привычно направился в сторону приказной избы. По дороге заглянул в ближайшую тюрьму к аманатам. Казак, дремавший на лавке в сенях, встал, громыхнув тяжелой казенной саблей, и поклонился.

    – Отопри!

    Казак заскрипел ключом в замке. Аманатских тюрем было несколько, в этой держали тунгусов с Вилюя, восемь человек. Молодые и старые. Встали с лавок и соломы на полу при виде воеводы, все в теплой одежде. Урасов осмотрел их молча, с деревянным безразличием. Даже от запаха подтухшей рыбы не поморщился. Еще в начале своей сибирской службы, общаясь с остяками, он придумал вести себя так, чтобы они считали его за какого-нибудь их бога. Поэтому и смотрел не мигая, словно истукан.

    Вышел, нагнув голову в низкую дверь:

    – Чего не топите?

    – Дак сейчас затопим, Федор за дровами ушел…

    – Чего раньше не затопили? Сам же мерзнешь, дура!

    – Мы привычные…

    – Чем кормили сегодня?

    – Чем и вчера, государь, рыбой.

    – Юколой[23] или с ямы?

    – С ямы, юкола кончилась.

    – А этих? – кивнул в сторону другой тюрьмы, где содержались служивые.

    – Нашим-то люди хлеб носят, – кивнул казак на двух баб с узелками.

    Те через окошко разговаривали с сидельцами. Одеты нарядно, в расшитых шубейках, губы подвели и нарумянились. Поклонились воеводе.

    – Кому принесли?

    – А всем и принесли.

    – Чего это? – нахмурился Урасов.

    – Праздник нынче, Святой Захарий Серповидец, государь воевода. Пирогов со щукой настряпали.

    – А-а, ну-ну, с праздником и вас!

    Воевода перекрестился и двинулся дальше. В тюрьмах, кроме аманатов, человек семьдесят еще сидели, и всех надо было кормить. У половины узников дела в Москву отправлены, год туда, год обратно, а хлебный амбар почти пустой к весне.

    Мысли перебил нагнавший стражник. Во всей амуниции, пищаль, сабля.

    – Государь воевода, Петр Петрович, пороть-то прикажите! С утра вас дожидаются… – Видно было, что служивый крепко уже замерз. Борода и усы в инее.

    Урасов остановился, рассмотрел кучку казаков на лавке у стены часовни. Там были острожный палач и трое провинившихся. Разговаривали, один что-то веселое рассказывал, неловко размахивая руками в тяжелом тулупе. Остальные смеялись.

    – Кто такие?

    – Казаки Федот Петров и Микита Брюхо. Пьяные раздрались в бане, посуду побили, лавки казенные переломали…

    – Знаю. А третий?

    – Промышленник с Яны-реки, что соболей от таможни скрыл. Другую неделю уж сидит, вы сами…

    – Сегодня не надо! – Воевода поднял взгляд на крест часовни, под которой ждали казаки.

    – Они сами просят, чтоб сегодня, сколь, мол, уж сидеть в казенке, – не отставал казак. – Все готово, прикажите…

    – Сказано – пусть сидят, праздник нынче! Грех пороть!

    Воевода испытывал удовольствие, когда отказывал. Дело было не только в характере, но и в многолетней привычке повелевать. Все государство московское на том стояло. Здесь, в Якутском, беглого воровского народу было что на Дону. Без жесткой власти и расправы таких не удержать было в узде.

    У приказной избы толпились жалобщики. В основном иноземцы. Сняли шапки, завидя воеводу, кланялись усердно. Урасов, не глядя, прошел мимо. В избе тепло, даже жарко натоплено. Все было готово к принятию жалоб и суду. Зная правила Урасова, дьячок начал зачитывать челобитные, не дожидаясь, пока воевода разденется. Тот снимал шубу и слушал вполуха.

    «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьют челом сироты твои государевы ленские ясачные якуты князец Меник Модункарин с родниками и улусными людьми. Жалоба нам на якуцких маданских князцов на Юнкигура, и на Егенея з братьею и на их улусных людей. В нынешнем году приходили те князцы с своими людьми войною и убили наших двух человек Болдашку да Толукая, а Болдашко платил твоего государеву ясаку в Ленской острожек по 10 соболей на год. Да отогнали у нас 200 коней, 11 кобыл да 40 коров и животишки наши пограбили и разорили до основанья, и твоего государеву ясаку промышлять вперед нечем, от их разоренья вконец погибли. Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси, пожалуй нас сирот своих, вели дать свой царской Суд и Управу на тех маданских князцов в погроме, в убитых головах и в скоте. Царь государь, смилуйся пожалуй».

    – Прими, – распорядился Урасов и сел за стол. – Дальше!

    – Осип Семенов коня вернуть просит.

    – Читай!

    «Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичу всея Руси бьет челом холоп твой Якутского острогу десятник казачий Оська Семенов. В прошлом году, государь, из Якутского острогу послан я холоп твой на твою государеву службу на Алдан-реку, ушел у меня холопа твоего безвестно конь именем Еремко, а шерстью по-якуцки кереш, ухо правое пластано, а ноздри маленько распороты. А ныне, государь, конь мой объявился на Тате-реке у ясачных якутов у Кушемеевых родников. Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси, пожалуй меня холопа своего, вели, государь, тем Кушемеевым родникам того моего коня отдать. Царь государь, смилуйся пожалуй».

    Дьяк закончил читать и ждал решения воеводы. Тот думал о чем-то, поднял голову, вспоминая челобитную казака.

    – Сам пусть заберет!

    Дьячок глядел на воеводу с вопросом в глазах.

    – Так, так, да пришли ко мне этого Оську, я с ним покалякаю.

    – Ты же его лес заготавливать отправил…

    – Ну, как объявится, ко мне его! Наказную память Сорокоумову переписал?

    – Все готово, только печать твою приложить.

    – Читай!

    Дьячок размотал свиток:

    «По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Руси Указу память Якутского острога служилым людям Богдашку Сорокоумову, Левке Тимофееву, Семейке Иванову Дежневу. Ехать им из Якутского острогу на Тату-реку к батуруским якутам к Каптагайку з братьею по челобитью ясачных якутов Мегинской волости Бырчика Чекова да Тречки Декиева. А в челобитной тех якутов написано: в прошлом де году летом тот Каптагайка с товарыщи приезжали войною и отняли у Бырчика 21 корову; да в нынешнем де году зимою у Тречки отогнали войною 30 коров. А в нынешнем году августа в 14 день ездили Бырчик да Тречка к тем батурусам поговорить, чтоб им отдали тот их отгоненой скот, и он де Каптагайка з братьею встретил их на дороге и били де их и ограбили, кони и пальмы и саадаки[24] поимали.

    И вам бы служилым людем Богдашке Сорокоумову с товарыщи, приехав к Каптагайку с братьями, про тот скот у них спрошать и сторонних якутов о том деле допряма доспросить; и в грабежу буде они не запрутца, и что сторонние якуты скажут, буде их на дороге грабили, и вам бы по государеву указу развести их без спору и без драки, тот скот и грабежной живот у Каптагайки взять и отдати Бырчике и Тречке. А буде учинитца меж ими спор, срочить[25] их всех в Якутский острог с собою тотчас, не мешкав. А самим им служилым людям, ездючи дорогою, у иноземцов ничево не покупати и с ними ничем не торговати и иноземцам обид и насильства не чинити и никоторова дурна не творити и к ним никак ни в чем напрасно не приметыватца. К сей памяти воевода Петр Урасов печать свою приложил».

    – Ну-ну, все так. – Урасов посмотрел на столбцы жалоб, стоявшие на полке за дьячком. Их было много. – Что про Федота Уса? Расспрос учинили?

    – Готово, Петр Петрович.

    – Читай!

    Дьячок нашел нужный столбец:

    «Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичу всея Руси бьет челом сирота твой ясачной якут Косика Ивеев. Жалоба, государь, мне на служилого человека на Федота Уса. В прошлом[26] году, государь, женился я, сирота твой, у тагускова якута у Собока на дочери его Мойлоке, а дал я за нее калым по своей якутской вере 2 лошади, да 3 кобылы добрых, да 2 быка, да 3 коровы стельных добрых, да 3 скотины вареного мяса, да туюк большой масла коровья. И жила, государь, у меня сироты твоего та Мойлока девять лет. И в прошлом году отпустил я ее в гости к брату ее к Тюсюку Собокову. И в том же году послал тот Тюсюк жену мою Мойлоку из Тагус ко мне сироте твоему в Якутцкой острог на судне с ясачными сборщиками с Титом Спиридоновым и служилыми людьми. Тит с товарищи той моей жены мне сироте твоему не отдали, а ныне та моя жена Мойлок объявилась у служилого Федота Уса замужем. Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси, пожалуй меня сироту своего, вели на него Федота в том моем иску дать свой царской суд и управу, чтоб мне сироте твоему от той обиды и насилования твоего государева ясаку не отбыть и вконец не погибнуть».

    Дьячок перевернул столбец обратной стороной и продолжил:

    «Помета: В расспросе ответчик Федот Ус сказал, что он ту женку у якутцкого служилого человека у Спирьки Маркелова взял за себя, а у Спирьки была она купленная. А женка в расспросе сказала, что она за якутом Косикою замужем была четыре годы; тот муж ее Косика ходил на промысл, а ее оставливал у брата ее у Тюсюка, и как де брат ее Тюсюк умер и якут де Курдайко отдал ее служилому человеку Олешке Анисимову, а взял за нее у Олешки котел медный да две кобылы добрые, а Олешка привез ее в Якутский острог и жила она с ним не крещена года с два, а Олешка продал ее якутскому ж служилому человеку Тимошке Павлову, а взял за нее у Тимошки десять рублей, а Тимошка продал Спирьке рыбнику, а что взял за нее Тимошка, того она не ведает, и крестя ее, Спирька выдал замуж за Федотку Уса».

    – Расспроси, не насильно ли крестили? Потом ко мне обоих приведите!

    – Кого, Петр Петрович?

    – Федота с Косикою! Ну, будет на сегодня!

    Урасов, как и всякий приказной человек, не любил казенных бумаг. Их было очень много, в них отражалась вся жизнь воеводства. Сыски, тяжбы, наказы служилым на разные службы, запреты, наказы из Москвы на все случаи жизни, расходные и доходные книги, меховая казна, хлебная, выдача жалованья, сбор налогов, отпуск на службы и еще много чего. Времени это отнимало немало, а главное, иногда с этими бумагами приходилось крепко изощриться, чтобы не оставить собственных следов своеволия или воровства.
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    Прошло четыре месяца. Караван с верховьев Лены ждали в конце мая, но весна припоздала, и пришел он только 14 июня, через два дня после Троицы. Восемь тяжело груженных плоскодонных дощаника да четыре больших ладных коча за три недели одолели две тысячи верст непростой весенней реки – вслед за льдами спускались. Привезли товары, хлеб и людей с Илимского волока. Целый лес высоких мачт за одну ночь вырос на берегу, и весь Якутский острог был теперь здесь.

    Казаки, промышленники, ярыжки, посадские якуты подставляли спины под неподъемные кули с мукой и рогожи с солью, катали большие и малые бочки с маслом, медом, смолой, вином и порохом, носили моты веревок и канатов, якоря и пушечные ядра. Бабы с подростками таскали по шатким сходням пеньку и хмель.

    Лена поднялась высоко, местами подошла к оборонительным стенам, окружавшим острог. По случаю тепла вылетели и несметные комары, но на них не обращали внимания ни грузчики, ни торговые люди, что считали и распоряжались товарами.

    Воеводство учреждено было недавно, а население Якутского острога, ясачных острожков и зимовий на ближних и дальних реках росло как на дрожжах, только казаков было уже под пятьсот человек, промышленников же и торговых в несколько раз больше. И многие при деньгах. Поэтому и везли сюда не только нужное для государева дела, но и на продажу – то, к чему были привычны на Руси. Сукна немецкие, русские, китайские и бухарские, платье всякое, полукафтаны и зипуны, шубы овчинные, шапки, шляпы, сафьяны и кожи, обувь, рукавицы, чулки. Белила, румяна, гребни и кружева, зеркала, скляницы, очки. Церковные заказывали воск и сало на свечи, оклады образные, золото и серебро листовое, книги печатные, вино для причастия и ладан.

    Добро грузили на телеги и увозили по амбарам или складывали на берегу. По государеву указу все товары, прежде чем отправиться вниз по Лене, обязательно доставались из судов, обсчитывались и взвешивались якутской государевой таможней. Потому и приходилось выгружать и снова загружать их. Купцы очень не любили этой волокиты, но и не роптали, на всех больших таможнях на долгом пути из Руси приходилось это делать.

    Приплыли на судах и новые люди. Семейные, а чаще одинокие служилые, ссыльные, кто пустой, а кто и с дворовой челядью и огромными сундуками. Были и крестьяне с ребятишками и мелким скотом.

    Данила Колмогор поднялся по сходням своего коча, месяц как спущенного и крепко еще пахнущего смолой и тесаным деревом. На палубу заносили кули, через большой лаз в середине судна спускали в грузовой отсек. Колмогоровские казаки работали босые, в одних портах, подвернутых до колен. Спины красные от рогожных кулей. Откуда-то из внутренностей коча выбрался Василий Егоров по прозвищу Васята Рыжий – плотник-уставщик, строивший коч, с пучком пакли и конопаткой в руках, кивнул Даниле.

    – Что, Вася, никак течет? – подначил пятидесятник.

    – Обижаешь, Данила, на совесть ладили.

    – Ну-ну…

    – С якорем-то что? Наварили?

    – Сейчас схожу, Михайла-кузнец сегодня обещал.

    – И канатов бы еще, Данила, видал, какие вчера разгружали! Покланяйся дьяку-то, он вино любит!

    – Иван к нему пошел.

    – Тут тебя парнишка молоденький спрашивал… – Василий разглядывал работающих на берегу. – Вон он!

    Плотник сунул в рот коричневый от смолы палец и свистнул заливисто в три коленца. Человек, одиноко сидевший на бревнышке у самой воды, обернулся. Данила направился к сходням.

    Парень с зеленым сундучком и большой кожаной сумой на плече, изогнувшись от тяжести, шел навстречу.

    – Я – Данила… Колмогор. – Пятидесятник назвал и свое прозвище, известное не только в Якутском.

    – Савва Рождественец, толмач. – Паренек сбросил суму, достал из сундучка очки в резном костяном чехле. Нацепил на нос. – Вот, я с вами.

    Данила с нескрываемым сомненьем рассматривал парня. В толмачах обычно ходили видавшие виды казаки, пожившие в этих местах, такие могли хорошо выспросить, а главное, точно понять иноземцев. Этот же совсем негодным выглядел для кочевой служилой жизни. Хлипкий, да еще в очках, их не носили.

    – Сколько же лет тебе?

    – Шестнадцать.

    – Тунгусский знаешь?

    – И якутский. Я второй год в службе. – Толмач спокойно согнал комаров с лица, в нем не было никакой гордости за два языка сразу, что было редкостью.

    – Где же служил?

    – В Тобольске. Чертежи переводил[27] для Сибирского приказа…

    Парень не пытался ни понравиться, ни выглядеть старше. Высокий, немногим ниже Данилы, но совсем еще не заматеревший. Глаза большие и ясные, не замутненные жизнью, нежные девичьи щеки не знали бритвы, только темные жиденькие усишки обозначились над губой.

    – Подьячий[28], что ли?

    – Чертежник и изограф[29], в казаки записан, – поправил Данилу парень с едва заметной усмешкой.

    Данила ее увидел.

    – Лесных-то иноземцев в лицо видел? Может, и в драках бывал?

    – Случалось. – Толмач не изменил спокойного тона, словно о чем-то обыденном говорил. – С Курбатом Ивановым в прошлом году в верховьях Лены толмачил.

    Имя Курбата Иванова было хорошо известно на Лене, не один острог поставил казачий пятидесятник в братских[30] землях.

    – Чего без пищали?

    – Пистоль есть короткая. – Толмач кивнул на суму.

    Пятидесятник еще постоял, недовольно разглядывая не шибко складного казака. Одно в нем было хорошо, видел Данила, – не соврет. Нет ничего хуже, чем толмач себе на уме, немалая беда от их воровских переводов бывала.

    – Ну иди, Василий покажет место в казенке.

    Данила пошел в кузню, что дымила на отшибе у небольшого озерка. В полутемном помещении гудел горн, двое мальчишек качали мехи, сам же кузнец Михайла Переяславец курил резную трубочку с коротким мундштуком и что-то сосредоточенно разглядывал на наковальне. Он был единственный во всем Якутском, кто, почти не таясь, курил у себя в кузне. Михайла довольно качнул головой на свои мысли по поводу раскаленной сложно выгнутой железки, ухватил ее клещами и бережно погрузил в бочонок с водой. Железка бешено, с тонким воем и всхлипами, закипела и затихла.

    – Здорово, Данила-разбойник! – обернулся кузнец на вошедшего пятидесятника.

    – Почему разбойник? – Данила подал руку.

    – А вы все разбойники! – благодушно улыбался чем-то довольный Михайла. – Опять побежите людей обирать?

    В кузне у Михайлы было чисто, нигде ничего не валялось, земляной пол выметен лучше, чем в иной избе. Сам кузнец работал в ладных сапогах и кожаном фартуке, обтягивающем его невысокую коренастую фигуру. Михайла вынул остывшее изделие и со звоном бросил на верстак. Данила рассматривал инструмент, развешанный на стене:

    – Для чего же такие?

    – Хе, это, брат, тисочки для ружейной работы. Вишь, как ловко… – Михайла прикурил погасшую трубочку.

    – Сам сработал?

    – А то кто же! Ну, забирай свой якорь, трехпудовый сделал, на пять пудов дьяк железа не дал.

    – А это зачем? – удивился Данила.

    Якорь был необычной формы.

    – Как зачем?! Гнездо вам устроил, надо будет, всегда камень сюда навяжете… он и сделается пяти пудов! Хорош, что ли? А то переделаю.

    – Пойдет. – Данила приподнял якорь, пробуя на вес.

    – Не вешай, говорю, три пуда! Вы когда же назад думаете?

    – Да кто знает? – Данила прислонил якорь к стене.

    – Сходить с вами на низá, второй год здесь, а никуда еще не был. Казаки брешут, Лена больно уж хороша река, нигде, мол, таких берегов нет.

    – Так и есть, не брешут.

    – Ну-ну. – Кузнец думал о чем-то. – Дьяк говорит, пушки в Жиганах порвало, да оружье ребятам починить…

    – Сколь же должны за работу?

    – Да тьфу, выпить пришли с кем жбанчик, и лады. А то и не надо ничего, возьми меня с собой!

    Данила смотрел, не понимая, серьезно ли говорит или дури́т. Михайла всегда так, с добродушным смешком разговаривал.

    – Айда, чего же…

    – Вы вино-то с собой везете? – Кузнец закрыл остывающий горн заслонкой.

    В широком проеме двери возникла уверенная фигура Урасова. Воевода постоял, строго вглядываясь в полумрак кузни, шагнул внутрь. Михайла дотянул из трубки и, намочив палец в бочке, осторожно ее загасил.

    – Опять куришь, пес! Кнута ждешь?!

    – Отпусти в Жиганы, Петр Петрович, – миролюбиво перебил кузнец.

    – Кого?

    – Меня.

    – А тут кто будет? – Урасов, щурясь, все присматривался к темноте.

    – Так и Прохор управится.

    – Прохору в железах еще месяц сидеть! – Урасов строго зыркнул на кузнеца.

    – А ты его прости… Отвали батогов, и пусть работает, чего ему там?

    – Надо было и тебя вместе с ним посадить! Вместе гуляли!

    – От в тюрьме-то я тебе очень нужен сделаюсь!

    – Ты! Михайла! С царским стольником скалишься!

    – Да какие уж шутки, человек крест нательный пропил, это мы понимаем…

    – Все! Хайло закрой!

    Воевода быстро заводился. Михайла бросил овчинку на лавку:

    – Присаживайся, Петр Петрович, в ногах правды нет.

    – В жопе тоже! – отказался воевода. – Чего тебе в Жиганах?

    – Дьяк говорит, там ни одна пушка не стреляет.

    – Так и есть. Пишут, совсем, мол, стволы поразорвало, как починишь?

    – Глядеть надо, меня за этим сюда и сослали!

    – Рухлядишки прикупить думаешь? – Воевода рассматривал фигурки из дерева и кости мамута, расставленные на полочках. – Или ясырочку[31] круглозаду?

    – Бог с тобой, Петр Петрович, я мягкого не люблю! Я по железкам больше.

    – Всё игрушки свои режешь? – Урасов взял фигурку, выточенную из желтовато-прозрачной кости, и повернул ее к свету. – О, баба голая?! Срамота! Настоятель на тебя жалуется, смущаешь народ православный.

    – Да ить Господь нас такими сделал, старался… Гля-кось, какая красота! – Михайла взял с полки изящную женскую головку с раскосыми глазами. – В Москве иностранцы целый рубель за такую подают. Еще и вином поят!

    – Дак то лутеранцы, блядьи дети, ум-то у них пустой… – Воевода, однако, пристально разглядывал красивое лицо якутки. – Ладно, пойдем, Данила, ты мне нужен!

    Они направились в приказную избу.

    – Все у тебя готово?

    – Еще день-два… Что за толмача даешь? Или других нет?

    – Чем он тебе не люб?

    – Молоко на губах не обсохло, а уже казак?! Дай лучше Ваську Никифорова.

    – Этого толмача из Тобольска прислали. Воевода пишет, чтоб берегли, он, мол, чертежник, каких мало. Отец у него первый изограф в Тобольске, Иван Рождественец, все росписи в тобольских церквах – его работа.

    Данила глядел на Урасова с внутренней усмешкой. Не стал спорить, этого сопливого изографа тоже можно в низовьях высадить.

    – Казаки о жалованье спрашивают, у некоторых за два года не плачено.

    – Ничего, не помрут, на иноземцах немало взяли. – Урасов был жаден не только до своих, но и до казенных денег. Может быть, потому, что часто их путал.

    – Хлеба да зелья купить в дорогу, одежды на зиму. Выдал бы, не обеднеешь, – настаивал пятидесятник.

    Воевода вдруг остановился и ехидно прищурился на Данилу:

    – У меня в этом году по дальним рекам многие разбрелись, кто на год, кто на два, а иные и того больше. Вон Елисей Буза – четыре года шлялся!

    – Так какую прибыль привез государю!

    – И себя не забыл – больше тысячи личных соболей на таможню предъявил! А отписывает такое, что никак раньше и не вернуться было!

    Урасов замолчал, думая о чем-то, что сильно его беспокоило, бороду теребил. Заговорил неторопливо:

    – Я Михайлу Стадухина с Сёмкой Дежневым отправлял на Оймяконе зимовье ясачное поставить да Дежневу там приказным сесть. Ушли они по осени на конях вверх по Алдану. – Урасов ткнул перстом на восток. – На Оймяконе ясак с тунгусов и якутов сполна собрали да за каким-то бесом дальше пошли, а там хребты высокие, для коней тяжелые, казаки никогда в тех краях не бывали… До верховьев неведомой Ламы-реки[32] добрались! Рассказывают, та Лама-река тоже в море падает, им, мол, три дня ходу до соленой воды оставалось. Да по пути раздрались с ламскими оленными тунгусами, бились с ними огненным боем, ясак, говорят, не взяли, но князца у них главного в колодку замкнули и стали с ним уходить, так тунгусы их много дней преследовали, всех коней у них перебили, людей многих изранили… – Воевода замолчал, соображая. – Тогда Мишка с Семеном, меня не спросясь, ушли на другую неведомую большую реку Мому – якуты им рассказали про нее. Там зимовали, коч построили, а весной вниз поплыли. Оказалось, Мома-река в Индигирку-реку падает! По ней до Студеного моря и доплыли. Это же эвон где! – Урасов ткнул пальцем на север и сурово глянул на Данилу. – Что ты об этом скажешь? Ты ведь тоже вверх по Алдану поднимался?

    У Данилы были на этот счет соображения, но, помня обиды воеводы, делиться с ним не хотел. Да и товарищам мог навредить, и вообще не понимал, куда Урасов клонит.

    – Мы в тех краях за иноземцами вслед бегали. А на Студеное море ты меня не пускаешь.

    – Я тебе про что толкую! Был бы добрый чертеж, ясно было бы – в одном месте они целый год вертелись, на себя корыстуясь, али и вправду землям тем ни конца ни края нет. Встречь солнцу пойдешь – море соленое, и на полночь[33] – опять море! Как так?!

    Воевода стал подниматься на высокое крыльцо съезжей избы.

    – В наказной памяти все тебе расписали. Привезешь чертеж тем морским берегам и рекам да про Анисима вести – отпущу куда скажешь!

    – Так мне реки чертить или Анисима искать?

    – Всех так шлю, чего ерепенишься?! Толмач у тебя досужий в этих делах, я с ним говорил.

    В избе громко спорили приказной дьяк Ефим Осипов и десятник Семен Вятка. Встали навстречу воеводе. Урасов снял легкую, подбитую соболем шапку, строго оглядел спорящих:

    – Чего орем?

    – Зря ты, Петр Петрович, этого Семёнку из тюрьмы выпустил… – Дьяк с досадой сел на лавку. – Не нравится ему наказ государев.

    – Как же, Петр Петрович! – с перекошенным от злого страданья лицом поклонился Семен Вятка. – Раньше ясак собирали как могли, никаких указов, а сколь приносили государю рухляди! Потом велено было с князца за весь его род собирать. Это нам тоже понятно. А теперь что?! Я должен всех людей у князца описать и с каждого тунгусского мужика поименно ясак брать?! Дьяк врет, что ты так велел?

    – И чего тебе тут не любо?

    – Да как же я их запишу? Они все на одно лицо, а имя то одно скажет, то иное, потом и третье выдумает. Я его три раза и запишу, а ясак-то один платит! Где же мне остальных соболей брать? У меня на ясашную избу два казака да таможенный целовальник – четыре человека со мной, а грамоте только целовальник разумеет. Раньше я их князца в острожек заманил, вина с ним выпил, да и поладили как-нибудь, а теперь чего, всех, что ли, поить?

    – Все сказал?

    – Да как же… – Семен беспомощно развел руками.

    – Ты, Семёнка, в ногах у меня валялся отпустить тебя на дальние реки в ясашную избу… Аль передумал? Хошь, государев ослушник, под кнут положу, прежде чем пустить?!

    – Дак по-старому коли б…

    – Все, иди с богом, с Данилой говорить буду.

    Семен недовольно глянул на Колмогора, открыл было рот возмутиться, но воевода взглядом выгнал его.

    – Наказная память тебе, Данила! Читай, Ефим!

    Дьяк раскрутил длинный узкий столбец.

    «Лета 1642-го году июня в 14 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Руси указу якутский воевода Петр Урасов велел ехать на государеву службу из Якутского острогу пятидесятнику казачью Даниле Колмогору с товарищи. Идти им судном вниз по великой реке Лене, а там плыть Студеным морем за Оленек-реку с великим поспешением, не мешкая нигде, для государева ясашного сбору и прииску новых неясашных людей, для составления доброго чертежа и росписи морским берегам и рекам, в них падающим.

    Да с вами ж из Жиганского острожка послан тунгусский аманат именем Инка, отец его, князец Юнога, откочевал от ясашного сбору за Оленек-реку. И того аманата дорогой идучи беречь накрепко, из казенки не выпущать, идти с великим опасением, чтоб те тунгусы, собрався безвесным приходом, какова над вами дурна не учинили и аманата б не отбили. И пришед за Оленек-реку, искать место угожее и ставить там зимовье с доброй казенкой, держать аманата в железах и беречь накрепко, чтоб не ушел и над собою, и над вами служивыми людьми какова дурна не учинил. И пищалей и топоров и ножей и поленных дров близко аманата не класть. И без караулу бы у вас в зимовье ни на малое время не было бы.

    И укрепясь в зимовье, посылать каких найдете тунгусов к родникам Инки, и то им сказать, что аманат их привезен живой. И велеть отцу его князцу Юноге, и всем родникам его промышлять государевым ясаком неоплошно по 5-ти соболей с человека.

    И в иные неясашные волости к оленным тунгусам посылать для государева ясашного сбору служивых людей и толмачей, по сколько человек мочно ходить. И ясак на государя во всех волостях велеть готовить полный, и с подростков и захребетников. И аманатов у тех новоприисканых людей имать из роду по человеку добрых, чтоб под тех аманатов по вся годы государев ясак был безпереводно.

    А служивых людей и толмачей, которые из ясашного сбору придут, встречая от зимовья, обыскивать накрепко. И что у тех служивых людей и у толмачей объявится какой мягкой рухляди, то все писать в книги поименно. И иноземцам накрепко о том заказати, чтоб у служивых людей и у толмачей соболей и никакой мягкой рухляди хоронить не брали, а что служивые люди и толмачи дадут иноземцам схоронить, те иноземцы тое мягкую рухлядь объявливали вам без боязни.

    А подарков давать иноземцам по невелику, примерясь к прежним годам. А будет что иноземцы для государского величества тебе Данилке с товарищи дадут в поминки соболей, и те соболи вам не утаить и писать в книги особою статьею поименно и привезти те свои поминочные соболи в Якутский острог вместе с ясашными собольми.

    А принимать и печатать государевы соболи и всякую мягкую рухлядь тебе Данилке своею печатью. И во всем бы тебе Данилке с товарищи государевым ясашным сбором и прииском новых землиц радеть и промышлять неоплошно, и про государское величество иноземцам рассказывать, чтоб вам своею службою и радением учинить в государевом ясашном сборе прибыль. И себя б вам за ту службу видеть в государеве жалованье и перед своею братьею быть похвальными.

    И всем ясашным людям учинить заказ крепкий под смертною казнью, чтоб иноземцы никто никоими мерами государевых людей торговых и промышленных не грабили и не побивали и кулемников не пустошили. А кто из них учнут торговым и промышленным людям какую тесноту и обиды, и грабеж чинить, и тем иноземцам по государеву суду быть в смертной казни[34].

    А самому тебе Данилке и служилым людям к ясашным иноземцам держать ласку и привет и ничем их не изобижать. И торговых и промышленных людей по тому ж беречь. И самим к торговым и промышленным людям для своей бездельной корысти ничем не приметываться и тесноты и налоги и никакой обиды не делать.

    И не взяв государева полного ясаку, самому с служивыми людьми у иноземцев свои товары на мягкую рухлядь не менять. И торговым и промышленным людям заказ о том учинить крепкой, чтоб у иноземцев до ясашного сбору ни соболей и никакой мягкой рухляди не покупали. А буде которые торговые и промышленные люди учнут в своих зимовьях с иноземцами на мягкую рухлядь торговать, и зернью[35] и в карты играть, и вино, и пиво, и мед, и брагу и табак держать – тех торговых и промышленных людей и купленную их мягкую рухлядь присылать в Якутский острог за поруками.

    А собрав государев ясак, на весну, как даст бог, быть в Якутский острог с казной по самой полой воде за льдом.

    А буде вы с товарищи не учнете по сей наказной памяти всего исполняти и вашим нерадением и оплошкою в государеве ясашном сборе не учините прибыли, или учнете в ясак худые и голые и вешние соболишка и недособолишка имати, или государевых добрых соболей и лисиц и бобров учнете переменять на свои худые соболишка, или государевою соболиною казною учнете корыстоватца, или ясашным иноземцам обиду и тесноту и насильство учнете чинити или аманатов своим небрежением упустите, или торговые и промышленные люди учнут в своих зимовьях с иноземцы торговать или каким воровством воровать, пьяное вино и пиво и мед и брагу и табак держать, и с иноземными жонками блядничать, а вы их не учнете от того унимать, или посулы[36] и поминки себе у них от того учнете имать, или к торговым и к промышленным людям для своей бездельной корысти учнете не по делу приметоватца, или сами в зимовье вино пиво и мед и брагу и табак и зерновые кости и карты по тому ж учнете держать, или нерадением своим и оплошкою до тех мест не дойдете и зимовья не поставите, и тебе Данилке с товарищи за то по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича указу быть в жестоком наказанье.

    А для чертежа и толмачества послан с вами служилой человек Савка Рождественец. А как он в какой государев острожек придет, и кому эту государеву память покажет, давать ему место, где ему чертеж делать, и свеч, и чернил, и бумаги, коли у него нужда будет. И указывать без утайки про все, о чем он пытать будет. Про реки и рыбные ловли, и про иноземцев жилища и занятия, и про пути их летние и зимние и волоки с реки на реку, чтоб никакой остановки в том деле не учинилось.

    Ему же с великим радением, добрым мастерством и не мешкая, составить чертеж морских берегов со всеми падающими в них реками, и сами те реки. Сколько теми реками ходу парусом или греблею, или бечевою до их вершин и где какие пороги, и расспрашивать про те реки подлинно, как те реки зовутся и отколева вершинами выпали, и можно ль какими судами по ним ходить и суда на ней делать. И какие люди по тем рекам есть и чем кормятся, и скотные ли люди и пашни у них есть ли, и хлеб родится ли. Составить тот чертеж с росписью рыбных ловель и оленных переходов, а тако ж рек, пригожих для волоков и переходов через хребты каменные на другие великие реки и в другие новые земли.

    А коли сыщется река великая, гожая для грани между Якутскими и Мангазейскими землями, учинить ее гранью и начертать подлинно».

    Так выглядела борьба за мягкую рухлядь между государем, воеводами, служилыми, промысловиками и торговыми людьми и, наконец, иноземцами, насильно втянутыми в этот оборот. Для последних до прихода бородатых людей с Руси соболя были не самым нужным мехом.

    Наказная память была обычная, похожую только что дали и приказчику будущего острожка Семену Вятке. За нее он и лаялся.

    – Аманата почему мне поручаешь? Он же у Семена останется? – спросил Данила воеводу.

    – Построите зимовье, отпишешь его на Семена, а пока ты, пятидесятник, всему голова! Чтобы меж вами с Семеном ни склоки, ни драки не было.

    – Откуда знаете, что родники аманата за Оленек ушли?

    – Нижнеленские тунгусы челобитную подали. Жалуются, многие, мол, их роды туда сошли от дурного казачьего насильства. Там их ищите.

    Данила молча скручивал грамоту.

    – Сколько с тобой казаков? – спросил Урасов.

    – Четыре, да мы с Иваном, да вяткинских четверо, гулящий[37] один попросился… Ну и уставщик Васята Рыжий.

    – Зачем плотника берешь? Тут ему дел мало?!

    – Острожек надо будет ставить, карбаса им поделать. Васята не первый раз со мной, он и кормщик добрый… Совсем ведь людей нет.

    – Ну да, дюжина всего получается, – хмуро согласился воевода.

    – Дал бы еще пяток казаков, про те места плохо говорят.

    – Бабьи глупости! До моря с другими кочами дойдете, а там Бог поможет! Сторожá пусть спят поменьше!

    Воевода выпроводил дьяка, и они остались вдвоем с Данилой. Урасов прошелся, царапая подковками деревянные половицы, заговорил доверительно:

    – Я в наказ про Анисима Леонтьева с его казаками не стал писать, на словах тебе скажу: если найдешь живым-здоровым да с рухлядью доброй, внуши ему, дураку, чтобы, не мешкая, в Якутский собрался. Придет с повинной – прощу! Так и скажи ему! А воспротивится – в колодку его и сюда доставишь! – Урасов задумался надолго. – Коли нет их уже в тех местах, сыщи тех, кто о нем знает, и расспроси доподлинно. Хошь лаской, а хошь под батогами – чем Анисим промышлял три года и куда делся?! И сколько рухляди собрал? Мне о нем верные сведения нужны.

    Урасов опять замер, нахмурив лоб.

    – Толмач для меня пусть тоже чертеж составит, да глядите не споите малого!

    Странным получался поход – дел воевода написал невпроворот, а людей не дает и промышленников с собой брать не велит. Данила молча смотрел на Урасова, еле держался, чтобы не улыбнуться. Все это для него уже было не важно, пятидесятник твердо решил не ходить туда, не знаю куда, и не искать то, не знаю что. На него уже пахнуло волей с низовьев великой реки Лены. Оттого и на душе было спокойно.

    – Ладно! – Воевода стал застегивать кафтан. – В три коча поплывете. Твой, торговый коч купца Свешникова, да государево судно с вами отправляю.

    Дьяк выдавал бумагу Савве. С недоверием смотрел на безусого толмача в круглых очках. Пытался объегорить, да не очень выходило.

    – Еще давай, – упорствовал Савва, – указали тебе выдать пять дестей[38] бумаги чистой и десть вчерне составлять – с одной стороны чтоб чисто было!

    – Пять дестей?! – негодовал дьяк. – Ты знаешь ей цену-то?

    – Не твое дело, давай!

    – А вчерне можно и на бересте чертить, умеешь? – Дьяк считал, слюнявя палец, сбивался со счета и начинал заново.

    – Умею, давай, что велели. И три склянки чернил добрых. – Савва все за ним пересчитывал.

    – Что же ты, и чернил намешать не умеешь?

    – Умею, давай, что написано!

    Дьячок долго рылся в своих загашниках, пробовал чернила и наконец все выдал.

    – Ты мне скажи, служилый… – Дьяк следил за тонкими, как будто и детскими еще пальцами чертежника, уверенно перебиравшими листы. – Тебе сколько же годов?

    – Все мои! – Голос у Саввы был басистый, но иногда срывался на тонкий ребячий.

    – Ты что же за птица такая, что тебе велели столько бумаги отсчитать? Никому еще так не давали!

    – Я – важная птица! – плутовато прищурился Савва, заканчивая счет.

    – Вижу-вижу, эвон как с тобой Петр Петрович разговаривает! Говорят, самого тобольского воеводы парнишка?!

    – Бери выше – царский опричник! – Савва замотал каждую десть в отдельную холстинку, бережно сложил все в сундучок. – Ну, бывай, жадина, не хватит бумаги – в Москве в Сибирском приказе скажу на тебя, что обсчитал! Вот выдерут тебя!

    К вечеру коч был полностью загружен немалыми казацкими припасами. Воевода денежного содержанья так и не дал, но, уступая Даниле, велел отпустить всем полное годовое жалованье мукой, крупами, толокном и солью. Запас харчей был важнее денег, а кроме того, по Лене ниже Жиганского начинались совсем дикие места, самому нерасторопному можно было выменять у иноземцев или оголодавших промышленников соболька или добрую лисицу на хлеб. Служивые кто одекуя и бисера набрал для мены, кто котел медный, ножей и топоров. Запретного табаку, ясное дело, многие потихоньку принесли на коч. И крепкого хмельного.

    В корме судна была устроена казенка. С узкими оконцами и приподнята над палубой, внутри широкие лавки. Там просторно поселились Данила, Иван, Васята Рыжий и толмач Савва Рождественец. В грузовом отсеке ближе к носу колмогоровские казаки и служилые Семена Вятки настелили сплошных полатей. Сам Семен плыл с женой – крещеной тунгуской Настасьей – и маленькой дочкой. Два промысловика с собаками пока ночевали на берегу. Они попросились вчера вечером, и Данила, в нарушение запрета воеводы, решил взять их с собой.

    На судне все уже спали. Данила с Иваном и Васятой о чем-то негромко разговаривали у костерка возле самой воды. Покуривали трубочки. Из-за горы бочек, разгруженных с соседнего дощаника, сначала раздалось громкое сопенье, а потом возник кузнец Михайла Переяславец. С огромной сумой и деревянным бочонком на плече.

    – Вот он я, Данила! Отпустил воевода-кровопивец в Жиганский. Возьмешь?!

    – Пойдем. – Данила выбил трубку и поднялся от костра.

    – Ты меня где теплее помести, я мерзлявый! – Видно было, что кузнец весел от недавно выпитого вина.

    Михайла, несмотря на свою крепость, бросавшуюся в глаза, пошатываясь поднялся по сходням – сума за спиной была неподъемно тяжела, да еще бочонок.

    – Тут у меня железки да харч на дорогу, – широко улыбался кузнец. – Вино опять же…

    – Дак ты пьяница? – почти в шутку спросил Колмогор.

    – Я – нет! Что ты! Выпить люблю, а пьяница – нет! Спаси бог, мы дело знаем! – Михайла сунулся в узкую дверцу. – Здорово, ребята! Где мне тут? Во, у двери с краю…

    – Сюда можно… – раздался голос Саввы.

    – Не-е, у двери в самый раз будет! Эвон сколь места! А ты кто?

    – Савва, толмач. А ты?

    – Михайла, кузнец. Ты, Савва, прости меня, я маленько выпил, придавлю тут угол слегка, а то поплывем по красоте, а я глаза залил… – бормотал, засыпая, хмельной кузнец. – Люди добрые угостили на дорожку… о-ох… хр-р-р… – раздалось на всю казенку.
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    Шел только второй час ночи, а неугомонное северное солнце уже показалось над хребтами правого берега, золотцем потекло по зябкой ряби воды. Вся палуба, карбас, багры и греби искрились ночной росой. Казаки разводили костер в коробе с песком, варить собирались, разговаривали негромко и хрипло спросонья. Ветра не было совсем, дым окутал палубу и мужиков и плыл вместе с судном.

    За сопцом[39] стоял десятник Иван Лыков. Лена была в самой шальной весенней поре. Широкая, что море, сильная и опасная – накрыла мели и острова. Одни вершины тальников трепетали то тут, то там по обширной грязной поверхности. Несла быстро, крутила в мутных водоворотах хлам, что собрала с берегов. Два казака, подрабатывая длинными гребями, задавали направление кочу. Без ветра да с норовистым течением кормовому нужно было особое умение управляться с большим и тяжелым судном.

    Из притоков временами выносило ноздреватый грязный лед, и тот плыл вместе с кочем, потом куда-то разбредался, но вдруг являлся снова, мешая гребям. Случалось, нос коча уводило льдами в сторону и ставило поперек реки. Гребцы с длинными гребями, одни лопасти которых были в рост человека, беззлобно матерились на льдины, на кормчего и друг на друга, выправляли грузное судно. По-хорошему, надо было бы четверых на веслах держать, но Иван щадил казаков, их было немного, а впереди еще кто знает, что будет.

    Низкие дверцы казенки распахнулись, в суконной шапке, с серым армяком в руках выбрался Данила. Поеживаясь и оглядывая небо, стал одеваться. Торговое судно шло в полуверсте сзади, коча воеводы нигде не видно было.

    – За поворотом. Отстают все время, – пояснил Иван. – Перегрузили, видать.

    – Ветерка бы…

    – И так неплохо бежим, грех жаловаться. – Иван с усилием придавил тяжелую рукоять сопца, направляя судно. – Прошлым летом за две недели добежали до Столба[40].

    – Тогда и ветер толкал – лучше не надо! – кивнул, вспоминая, Данила.

    Их путь лежал к полунощному океану, за тысячи верст, и были эти версты немереные, суда служилых или торговых людей до устья Лены по-разному ходили, кто месяц, а кто и три добирался. Бывало, и зимовали на каком-нибудь притоке, захваченные морозами. На всем долгом пути, кроме Жиганского острога, никакого жилья. Были, правда, якутские улусы, но с ними надо было держать ухо востро. Могли помочь, а могли и норов показать.

    – В Жиганах не будем задерживаться, одни уйдем! – Данила все смотрел назад: казенное судно только-только появилось из-за далекого поворота.

    – Одним кочем опасно!

    – Отобьемся. Дальше все равно одним идти.

    – Оно так, а Бога негоже испытывать! – Иван приглядывался к высокому острову впереди. – Эй, ребята, добавляй помаленьку, влево перебивать будем!

    Казаки навалились на греби, уводя судно. Когда проплыли песчаное охвостье острова с бурным течением, Иван заговорил снова:

    – Лед еще вовсю рекой идет – не запер бы в Студеном море.

    – Не накаркай, Ваня.

    – А ты куда спешишь? Сам и сглазишь! – Иван помолчал. – Ты чего задумал? Мне-то скажи!

    – На волю хочу!

    – Это понятно…

    – Думаю на восток идти, как хотели! – со злой решимостью выдавил пятидесятник. – Вятка с нами не пойдет, забоится…

    – Забоится, – согласился Иван и, помолчав, добавил: – Мне тоже не гораздо против воеводы идти. Ты с Никитой, с Васятой говорил?

    – Нет пока. Поглядим, как дело сложится, может, придется Вятку с его людьми за Оленек отволочь, а там уже на восток развернемся.

    Данила раскурил трубку и долго глядел на пустынный обрывистый берег. Он уходил вдаль, теряясь в речном мареве, конца не видно было. Густой ельник торчал наверху темной гребенкой. Кружащаяся у борта ленская вода была такая же мутная и шалая, что и пьяный весенний воздух. Прошлогодняя весна была похожа – не ранняя и не поздняя, и у них все удачно сложилось – море от льдов было чисто.

    На самом деле Даниле было почти все равно, куда плыть, лишь бы вольным да с добрыми товарищами, без спешки и без государевой казны, как это было в прошлом году. Ему тот поход все ставили в доблесть, и было за что – в одно лето сходить на Индигирку и вернуться – такое мало кому удавалось, но то лихое плаванье ни Данила, ни Иван не любили вспоминать. Люди на борту оказались случайные, каждый со своей корыстью, и первая злая драка на судне случилась уже в Жиганском. Потом и в море, несмотря на добрые парусные погоды и хороший ход, Даниле несколько раз пришлось вставать меж пьяными казаками, тычущими друг в друга пищалями. Обратно возвращались вдвое меньшим числом, самые ноздреватые остались на Индигирке, тяжело было, но уже терпимо.

    Умелые, а главное, дружные товарищи на судне – это для Данилы было важнее всего. За этим он следил ревниво, и когда подбирал людей, и уже на коче, – не всегда можно было самому выбирать. Сердце радовалось, когда люди с разными характерами и опытом срабатывались, сживались и действовали как одно целое, он никогда не мнил себя начальником, но был важной рабочей частью этого целого. Так было заведено у его отца, а потом и жизнь многократно подтвердила – их непростое дело можно было осилить только сообща.

    Данила не боялся трудностей, похоже, что и любил; возможно, это было врожденное поморское – крепкий, даже и совсем дурной ветер он предпочитал гладкой воде. Как и все люди, он любил и солнце, но когда оно безмятежно висело над головой несколько дней кряду, Колмогор начинал пропадать от безделья. Словно его силы и способности становились ненужными. И наоборот, душа и тело расправлялись во всю ширь, если приходила буря, налетал ливень, так, что своей руки не видно, или же несколько недель подряд стояло жестокое ненастье, от которого унывали многие, но не Данила. Сами эти трудности, как в сказке про волшебную мазь, вырабатывали в нем нужные вещества, он чувствовал их в себе, его силы удесятерялись, и их с избытком и весело хватало на всю ватагу. Таких людей, видимо, и называют душой дела.

    – Не бросит нас Господь, Ваня! – Данила перевел взгляд на старого друга. – Коч у нас добрый, никаких начальников над нами! Синь морская кругом да небо такое же, и никаких дел мудацких! Сами себе дела сыщем!

    Он опять задумался надолго.

    – Весело мечтаешь, Данила… а слушать забавно. Как дитя, ей-богу!

    – Чего это?

    – Когда же ты так ходил?

    – С отцом всегда так ходили! – несогласно удивился пятидесятник.

    – Не было такого.

    – А в Мангазею?

    – Товары брали, людей везли… Впустую чего в такую даль таскаться?

    – Я и другое помню.

    – Это ты мальцом был, то и запало – море кругом, ветер свищет! Батя любимый рядом, молодой и здоровый!

    – Сермяжный ты мужик, Ваня, – благодушно сморщился Данила. – Не даешь душе развернуться! А ей иногда и песню закричать охота! Да во все горло, чтоб и Господь услышал!

    – Да я что… Я тоже!

    – Вот идем мы с тобой на восток, ветер в кóрму, коч волной похлюпывает, а мы вокруг поглядываем, довольные! А чему же мы радуемся, Ваня? Не тому ли, что не ведаем, что впереди, никто до нас здесь не был! Одно мы с тобой знаем – солнце там встает! И очень нам охота увидеть, откуда же оно, милое, выбирается.

    – Батя твой те же песни пел, бражки хлебнет – и давай! Вся, мол, поморская воля в море!

    Но Данила его не слушал:

    – Ты, да я, да верные товарищи. Много нам и не надо, Васята, Никита с Фомой…

    – Кузнеца тоже бери – веселый!

    – Давай, – охотно согласился Колмогор.

    – И толмача… – подсказывал Иван. – Вчера с Сенькиной тунгуской бойко калякал и не запнулся нигде.

    – Ну его, – отмахнулся Данила.

    – Чего?

    – Сопли ему подтирать?

    – Да он такой же, как и ты! Думает всю Сибирь на бумагу положить!

    – Тфу ты, дурь какая!

    – А за солнцем бежать – не дурь?

    – За солнцем – самое оно, за кем же еще, Ваня?! – Данила обнял старого товарища.

    – Ну-ну. И куда же мы путь держим?

    – А куда Господь направит! Люди в Европах через большой океан ходят! – Данила примолк, во взгляде явилось что-то непокорное, хищное, будто сам через тот океан собрался. – Помню, первый раз шли с батей в Мангазею, сентябрь уже, холодно, ночь – глаз коли, батя мне путь по звездам объясняет, про дальние края рассказывает. Я малой совсем был, а на всю жизнь в душу врезалось, будто вчера было… Не помешал бы нам батя в кормщики!

    – Добрый был помор, любил морем гулять! Оно и забрало, царствие небесное!

    Иван перекрестился, а Данила застыл взглядом в ленскую даль впереди, где смешивались весенние вода и небо. Сам видел лицо отца, спокойное, никогда не гордое, батя был кормщик от бога, и это, кто с радостью, кто с завистью, признавали все, но он словно не понимал в этих человеческих доблестях, не нужны они ему были, или молчал, или отшучивался на людские глупости. Данила был такой же, даже и внешне похож, но было в его натуре и что-то еще, что не очень ему самому нравилось… Может быть, желание стать таким же знаменитым, что и отец, и чтобы это признали все. Данила временами думал об этом, и ему стыдно становилось перед отцом.

    Жизнь на коче устраивалась. Промысловик Трофим Малек наладил в носу судна балаган-навес из холстины и там спал со своим кобелем по кличке Черкан. Комары, которых прибывало с каждым теплым днем, по какому-то уговору – а может, Трофим, как лесной человек, слово какое знал! – их не трогали. Кобель был некрупный, волчьего окраса и, что встречалось нечасто, охотно разрешал себя гладить, даже и улыбался при этом. Днем Трофим привязывал пса на самом носу коча, и тот всю дорогу сидел остроухим изваянием, изучая просторы реки. Иногда задирал умную морду и напряженно ловил запахи, текущие с высокого берега, порой шерсть на его загривке поднималась дыбом, он вскакивал, перетаптывался и все озирался на людей, не понимая их спокойствия.

    Другой промышленник, Григорий Ворона, очень берег свою промысловую собаку, никто и не знал, как ее зовут. Он устроился подальше от всех, внутри грузового отсека, среди бочек. Испуганно поджавшего хвост пса спускал по лестнице на руках, там и привязывал. Пес боялся Григория и был трусливо послушен, но нравом лют – при виде серого кобеля, а особенно Настасьиной кошки устраивал страшный рев на всю реку, и палка не сразу помогала.

    Дверцы казенки заскрипели кожаными петлями и распахнулись. Оттуда сначала появился зеленый ящичек-ларец, потом вылез Савва. Кивнул Ивану и Даниле. Разгреб пальцами спутавшиеся темные волосы, привычно закинул их назад и затянул кожаным ремешком в конский хвост. Пояснил, как будто извиняясь за их несуразную длину:

    – Хочу померить, на сколько за год вырастут… – В близоруких глазах толмача и правда было малопонятное, но и серьезное любопытство.

    – Смотри, кабы пьяные казаки с девкой не попутали… – ухмыльнулся Иван.

    – Две недели осталось… – Савва достал очки и стал протирать бархатной тряпицей.

    Данила все больше жалел о толмаче. В казаки могли записать и в четырнадцать лет, вместо умершего отца или брата, но они и служили на побегушках, от этого же чуднóго тобольского недоросля немало зависело в их походе. Пока он только спал, лишь поесть поднимался, да с Настасьей разговаривал по-тунгусски и что-то записывал в книжицу.

    – Ты про тот дальний кут[41] за Оленьком что-нибудь знаешь?

    Савва все тер очки, слеповато разглядывая Данилу, наконец надел их. Взгляд сделался уверенным:

    – Про него никто ничего не знает.

    – Ты говорил, чертил сибирские реки? – В голосе Данилы открыто сквозило недоверие. Он и спросил, чтобы услышать что-то такое же, как и про длинные волосы.

    – Все чертежи, что служилые наглядкой составляют в дальних землях, в Тобольск везут. Мы с отцом снимали с них переводы и в Сибирский приказ отправляли.

    Савва достал из ларца пластину высушенной бересты, острое костяное шильце и уверенно провел изогнутую линию:

    – Так вот Лена течет, рядом – Оленек, они к якутскому воеводству приписаны, дальше на западе – Хатанга-река в Ледовитое море падает – там уже мангазейские казаки ясак собирают. На эти реки какие-никакие чертежи или словесные росписи есть, а тут – между Оленьком и Хатангой – ничего.

    Все молча рассматривали Саввин рисунок.

    – Тебе из Тобольска про Анисима Леонтьева чего-нибудь наказывали? – спросил Данила.

    – Не знаю такого.

    – Десятник. С шестью казаками исчез в тех краях, – пояснил Иван. – Чертежик от них есть, как их морем болтало. Покажи человеку!

    Данила сходил в казенку. Развернули столбец с рисунками и записями. Его не раз, видно, мочило и сушило. Савва склонился над хрупкой бумагой. Где-то была явно изображена береговая линия, но сами росписи размыло, какие-то строки отпечатались на обратной стороне.

    – Я глядел, там не разобрать ни хрена! – Данила потянулся забрать столбец, но Савва не дал.

    – Можно я себе оставлю? – В глазах толмача была такая настойчивость или уверенность, будто он это прочтет, что пятидесятник поморщился, но убрал руку.

    – Оставь на время… – Данила повернул к себе бересту с рисунком. – Край-то вы необъятный в Тобольске придумали, тысячи верст во все стороны…

    – Почему в Тобольске? Это я сам.

    – Как ты можешь такое мыслить, если из тех мест нет ничего?

    – Путь по Лене хорошо известен. – Савва не обращал внимания на издевку пятидесятника, повернул к себе рисунок. – Так вот, путь с Нижней Тунгуски по Вилюю идет, по нему росписи и чертежи есть до самой Лены, и про Хатангу немало известно. Так должно быть! – Толмач уверенно водил шильцем по бересте, видно было, много об этом думал. – Путь по Вилюю тысячи две верст, поэтому и между устьями Хатанги и Оленька должно быть похожее расстояние… Тысячи полторы, может, и две морем идти.

    – Как еще там морской берег залег, могут и большие мысы выходить… – Иван управлял судном, время от времени заглядывая в Саввин рисунок. – Что же, никто не ходил теми морями?

    – Неизвестно. Ни чертежей, ни росписей. – Савва задумался. – Если бы ходили, то и Таймыр должны были обойти… про него думают, никак его не одолеть. Неизвестно, как далеко на север уходит.

    – Не обойти, говоришь? – машинально повторил за Саввой пятидесятник, не отрывая взгляда от чертежа. – Где-то здесь он? – Данила ткнул пальцем в край бересты.

    – Кто?

    – Таймыр.

    – Ну да…

    Такие гадания были делом обычным. Земли, куда забрались люди с Руси, были огромны и незнаемы. Все, кто шли первыми, действовали наугад, по наитию, опираясь на рассказы иноземцев да на свой опыт. Некоторые и не возвращались – или выходили совсем другими путями. Общего представления о новых государевых землях не было, и вообразить их было никак невозможно. Путевые записи мало кто вел. Обрывочные сведения, что стекались в Тобольск, не сходились, а часто и противоречили друг другу. Бывало и такое, что, корыстничая, промышленники нарочно путали дело – вдвое и втрое увеличивали расстояния, рассказывали басни о высоте хребтов по пути, а то и вовсе утаивали разведанные собольи реки.

    Данила все разглядывал рисунок. Этот Савва был не такой пустой, каким показался поначалу, похоже, что и знающий, Даниле и самому на мгновение зачесалось пройтись тем неведомым морским берегом на запад от Лены, но это длилось недолго. Вспомнился воевода с его распоряженьями о ясаке, Леонтьеве и чертеже. Выполни он этот наказ, в следующий раз опять отправит куда захочет. У Урасова не бывало по-другому… Пятидесятник нервно сдавил челюсти. Как собак на поводке держит, а кто он без нас?!

    Данила глядел в бересту, а сам думал, что этого очкастого парнишку – будь он хоть семи пядей во лбу – можно в Жиганском остроге оставить. Напоить и забыть! Нет чертежника – не надо и чертить.

    – Немало тебе рисовать! – усмехнулся Данила и отдал бересту.

    – Курбат Иванов за полгода все верховья Лены на бумагу нанес. Там мы с ним и пашни, и сенокосы обмеряли, тут этого нет… – спокойно стал рассказывать Савва, убирая бумаги в ларец. – А тебе, Данила, не по нраву это дело?

    Данила не знал, что Курбат Иванов еще и чертежи составляет, хотелось расспросить, но что-то мешало. Этот странный мальчонка говорил с ним как с равным. Да еще и угадывал его мысли. Он молча развязал кисет и достал трубку.

    – Данила на восток хочет! Дырку найти, откуда солнце нарождается! – улыбнулся Иван, наваливаясь на сопец.

    – В Тобольске получили наказ от государя большой чертеж всей Сибири изготовить! – В голосе Саввы была все та же не сильно понятная, раздражающая пятидесятника уверенность. Так говорил, будто сам и собирался все начертать.

    – Наказать-то невелик труд, да как такое сладить? – Иван вынул из-за пазухи трубочку и протянул Даниле: – Напихай-ка и мне табачку, друже… Ты из Тобольска сколько сюда добирался? Полгода! А отсюда до Индигирки еще столько же, а когда и год, да за теми реками еще рек – не счесть! Туда и попасть-то непросто, а ты – начертать!

    Данила с досадой прищурился на поднимающееся солнце, а может, куда-то еще дальше, куда не пустил его Урасов. Этот чертежник с бабьими волосами все же смутил его своими рассужденьями – не по годам умные были глаза у парнишки. Пошел к очагу за огоньком. Вернулся с дымящимися трубками:

    – Сам тобольский воевода наказ тебе давал?

    Савва пожал плечами, будто раздумывая, кивнул: так, мол, и было.

    – Дело нехудое… – Данила задумчиво тянул в себя табачный дым. – Наш воевода больше о соболях мышкует.

    – На то он и воевода, – добродушно ощерился Иван. – Ты где других видывал? И государю угодить надо, и себе, да и нам! Казаки тоже не пальцем деланы!

    – Чем же он нам помешает? – Савва смотрел очень серьезно.

    Данила поглаживал рубец на щеке, думал о своем:

    – Не стал Урасов про Леонтьева в наказную память писать. Знает что-то про Анисима, да молчит… Тут и чертежа не надо – ясно, что есть там река немалая и соболья, да воровство на ней, потому и неведома! Сколько раз уж такое бывало… – Данила потянул из трубки, но та погасла. Поднял взгляд на толмача. – А ты что же, сам сюда напросился?

    – Я с Курбатом хотел остаться, на Байкал-озеро уйти, да… – Савва подумал о чем-то и, нахмурившись, продолжил: – Я скорописью пишу хорошо, вот воевода и не отпустил, обратно в Тобольск затребовал. До Енисейска добрался, а там указ от государя – разведать грань между Мангазейским и Якутским острогами! Кроме меня, некого было послать.

    Иван, попыхивая трубочкой, приглядывался к набегавшей мелкой ряби за бортом.

    – Эй, братцы, поднимай-ка рею! – крикнул казакам, сидящим у костерка. – Веселей побежим, вишь, торговые уже наш ветер ловят!

    Казаки взялись развязывать и расправлять парусину, рея поползла вверх по высокой пятисаженной мачте, и вскоре огромный серый холст закрыл собой всю реку впереди.

    – Чего горевать, Данила, воеводское дело – править, мы люди служилые, соболей государю по лесам собираем, себя не забываем. Смотри, как зажурчало! – Иван кивнул на всхлипы воды из-под кормы.

    Казаки подтягивали вожжи, наполняя ветрило попутным ветром. От носа коча пошла волна, вода запела громче и душевнее.

    На палубе у очага добавилось народу, жена Вятки грела воду в котелке.

    – Одна беда, больно некрасивая ты для меня, Настасья, а то б я тебя полюбил! – заговорщицки присев рядом, балагурил кудрявый молодой казак Юшка Пьянов. – Я по-разному это дело умею, бабы-то прямо пищат!

    Вроде и шептал ей в ухо, но так, чтоб все слышали. Мужики щерились над затейником. Настасья не реагировала, спокойно помешивала в котле. Лицо смуглое, скуластое, глаза узкие, по-своему красивые и строгие, она была на полголовы выше мужа-десятника, да и выглядела крепче. Настасья была тунгуска, взята в ясырки еще подростком где-то на Енисее и так и выросла толмачкой среди людей с далекой Руси. Сколько ей лет, сам Семен не знал, но с виду не больше тридцати.

    – Семен проснется, он те, Юшка, рыло-то начистит! – подначивал кто-то.

    – А я что, я руками не трогаю, правда, Настасья? У нас с ней все по любви будет! Ты ведь крещеная? Ну вот, никакого греха!

    – Как пустая собака брешешь… – добродушно качнула головой Настасья, сняла закипевший котел и стала спускаться внутрь.

    – Ну все, уела! – Юшка довольный сел на чурбачок. – Как про грех услышала, так все и поняла.

    – Ее Сенька у попа сторговал, она прежде с попом жила, может, и девчонка-то от него, а ты озоруешь, – разъяснил спокойно Фома Черкас.

    Казаков у Данилы Колмогора было четверо. Фома был одноглазый – самый старый, за пятьдесят, погулявший на Дону, на Волге, не один раз и в Туретчине, повидавший многое, как это и положено казакующей разбойничьей душе. За участие в бунтах был сослан в Сибирь и тут записан в цареву службу – якутским казаком. Юшка Пьянов, напротив, самый молодой, пришел на Лену с последней партией служилых, таков же и Маня Кишка – говорливый, всё и всех знающий и любящий поспать. Четвертым казаком в отряде Колмогора состоял Никита Устьянец, этот служил в Якутском со дня основания острога. Пришел он с казачьим сотником Петром Бекетовым, пережил не одно нападение иноземцев и сам во многих походах участвовал. Никита был молчаливый, невероятной силы, бесстрашный и умелый в драке. На левой руке у него были отморожены три пальца, но это ему никак не мешало, и кулак его оттого меньше не казался.

    Два промысловика, Григорий Ворона, пятидесяти лет, и Трофим Малек, этому и тридцати не исполнилось, собирались сесть вместе на соболевой речке, какая глянется. Общего меж ними мало чего было, даже и разговаривали редко, но Ворона, от жадности захватить на двоих нетронутые угодья, уговорил молодого Трофима ехать вдвоем. Был еще Устин Петров, крепкий умелый мужик пятидесяти пяти лет. Гулящий человек, ребенком без родителей попавший в Сибирь и проживший здесь всю жизнь, никогда не служа. С Данилой он пошел без найма, то есть на своих харчах, держался независимо, и, хоть согласился быть в отряде весь поход и вместе вернуться в Якутский, Данила опасался, что Устин может отпасть раньше. С торговыми уйти, куда ему больше понравится, или сесть где-то на промысел. Темная лошадь был этот Устин.

    Юшка Пьянов, поев каши, подсел к дремавшему Устьянцу.

    – Ну что, брат Никита… Спишь, что ли? Я про иноземцев хотел спросить…

    Никита открыл глаза, сел, позевывая, и стал развязывать кисет. После Якутского народ перестал таиться. Курили в свое удовольствие, свободно.

    – Я лесных, диких-то людей еще ни разу не встречал. Все думал, иноземцы, мол, и ростом, и умом, как дети, а по дороге с Руси на них насмотрелся – здоровы, и скота у них много, только по-нашему плохо калякают. Казаки в Илимском баяли, если, мол, совсем в дикие места заберешься – котел медный ставь, иноземцы его полный соболями набьют! Котел – им, соболей – тебе! Не брехали?

    – Не знаю такого.

    – Я два котла взял, еще одекуя разного фунт.

    – Ну взял и взял… – Никита сходил к очагу, достал уголек и раскурил трубочку.

    – Как же мы у них соболей-то наменяем? Верст уж двести проплыли, а ни единой души по берегу – такого я еще не видывал. Чего они прячутся?

    Никита равнодушно слушал пустые расспросы Юшки. Все новоприбранные про то же спрашивали.

    – Ты мне добром разъясни, вот придем к иноземцам, а я и не знаю ничего. Объегорят меня тунгусы?

    – Не объегорят, – подумав, ответил Никита.

    – Чего это?

    – У них врать не водится. Простые!

    – Вот те на! А как же… А хитро торгуются?

    – Теперь уж стали понимать, что к чему, но по-нашему не плутуют, у них это грех большой. – Никита задумчиво покуривал. – Сначала ясак собираешь, поминки на воеводу, потом… Если десятник жадный, прежде сам все у них перетрясет, а тогда уж ты… Чего-то, да урвешь!

    – А если совсем без начальства? Идем мы с тобой лесом, а там иноземцы сидят… Ни десятника, никого?

    Никита глядел, не понимая.

    – К примеру, если нож ему подать, он сколько соболей достанет?

    – Какой нож. За плохой ничего не даст, а если глянется, то и соболя, и двух можно взять.

    – У меня ножи добрые, по семи копеек брал. Если два соболя дадут, то это рубля три-четыре. Так?

    – Какие соболя, может, и так.

    – Хорошо. – По лицу Юшки, однако, видно было, что он ждал больших барышей. Задумался, лоб наморщил. – Как же иные с полной мошной возвращаются? Ты вот на Юдому ходил с Данилой, много привез? – Он перешел на шепот: – Я никому не скажу!

    Никита молчал – то ли вспоминал, то ли не хотел говорить. Наконец взгляд его просветлел какой-то приятной мыслью:

    – Хорошо вышло, врать не буду, но и подраться пришлось. Кабы не Колмогор, много могли бы взять, якуты наших людей переранили, ну и разбежались от такой вины, одни бабы остались – бери не хочу.

    – Чего же вы?

    – Говорю тебе, Данила бесчестного грабежа не любит.

    – Так сам сказал, переранили вас много?

    – А как же, якуты, они в драке тоже не ребята малые. Да в своих еще местах! Сначала подрались, потом помирились. Данила с ними три дня калякал – они снова под ясак подошли. Под государеву руку, получается, – тут уж их не тронь! Государевы подданные!

    – Где же вы соболей-то взяли?

    – Так помирились же, меняться стали, они и отступных принесли за раны наши, все по совести вышло.

    – Тунгусы, говорят, хуже. Злые?

    – Да нет, тунгусы помягче будут… – Никита задумался, дернул плечом. – Да все такие же мужики, как мы с тобой. Только у нас ружья да куяки на груди… Ну и хитрее мы в драке, оно ясно.

    – Рублей хоть на пятьдесят привез?

    – Ну их считать, бабе дал, ну и вина вволю попили, чего об этом?

    Юшка сидел, сосредоточенно соображая, вздохнул от непростых дум:

    – Может, мне в промышленники податься, коли соболя так много?

    – Теперь уж поздно, раз в казаки записался. Беглым будешь считаться, поймают – шкуру кнутом спустят, соболей в казну заберут и в казаках оставят.

    – Беглый-то что, я всю жизнь беглый, – отмахнулся Юшка. – Взять бы пару сороков соболей и к Руси уйти!

    – Так таможни на каждом волоке – где проезжая грамотка от целовальника? Где клеймы на соболях?

    – Неужто путей мимо нет?

    – Есть, как нет, но один не осилишь.

    Юшка напряженно молчал.

    – Вот оно как – у воды, да не напьешься. На Руси-то грезят: соболи, соболи, а тут…

    – А ты чего же беглый?

    Юшка все качал головой, пребывая в сомнениях. Очнулся. Глянул на Никиту.

    – Всю жизнь, говоришь, беглый? – повторил вопрос Никита.

    – Мне пятнадцать лет было, отец за свои долги отдал на год крестьянину в холопы. Тот работой так теснил, что мы с одним парнишкой сговорились и сошли куда глаза глядят. До Великого Устюга добрели, там я с голоду сам на себя купцу кабалу дал на время, да с его дочкой спутался, а он узнал, я опять ушел в чем был! А про дальние края уже много слышал, дорога в Сибирь как раз через Устюг идет. С крестьянами захребетником до Тюмени добрался, их на пашню там сажали… – Он задумался, почесывая негустую бородку. – Всякое было, записался вот в казаки в Якутск. Из-за этих соболей, получается. Все вижу, как к отцу являюсь в кафтане, серебром шитом, сапоги из сафьяна с пряжками, как у иностранцев, шапка соболья. Да денег ему мошну на лавку, а сам в ноги: прости, мол, тятя, Христа ради!

    – Все так грезят… – Никита вытряс в ладонь сгоревший табак. – А тут воли хлебнут, да и остаются. Мало кто из Сибири возвращается.

    – Я бы ушел! С деньгами-то! – Юшка опять заговорил тише. – Возьми одного соболя по два рубля, значит, мне надо соболей полсотни. На Русь всяко рублей пятьдесят принесу. Добрый двор с амбарами, с баней и пасекой поставить, самое большое, – десять рублей, две коровы – четыре рубля, три коня да кобыла – пятнадцать, овец десяток – рупь, всякого пашенного завода еще на три рубля… Ну! Еще и с дружками погулять останется, так ведь? Думаю, лучше соболями нести, на Руси они дороже.

    К обеду почти стихло, парус то и дело провисал и начинал растерянно телепаться, не находя ветра. Морило духотой. Погода насторожилась, словно раздумывала, с какой стороны налететь. По правому борту высоко в небо уходили светло-рыжие скалы. Старые, будто глиняные, сыпались в реку, но какие-то твердо стояли, сопротивляясь дождям и ветрам. Чего тут только не было: и чудище с огромной, непонятно как и держащейся головой, а рядом казак плечистый, тут же и девчонка-тростиночка… И так на много верст вперед, конца не видно.

    Кузнец Михайла покуривал на чурбаке у борта, созерцая чудеса Господни. Он с утра так сидел, а скалы все не кончались.
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    Плыли медленно, казенный коч все время отставал, и его приходилось ждать. Данила зашел в устье речки, вскоре к ним ткнулось торговое судно Алексея Свешникова. Кобель промышленника Вороны, почуяв собак с соседнего судна, люто разорался внутри коча. Ему на разные голоса ответили псы с торгового, там их было побольше. Привязанные на палубе, они натягивали веревки, хрипели от ярости. Промышленник попытался унять, но помогало мало. Только Черкан, пес Трофима Малька, молча наблюдал за всеми с носа коча. Загривок, правда, тоже стоял дыбом.

    – Дай бог здоровья, Данила и вся братия! – поднял руку над головой Свешников.

    – И тебе помогай Господь!

    – Надо их разгрузить. – Алексей кивнул на отстающих.

    – Не поможет, – покачал головой Данила. – Они еле над водой торчат, текут, похоже, крепко.

    – И что делать? – Свешников, прикрываясь рукой от низкого вечернего солнца, всматривался в казенный коч. Там тяжело взмахивали всеми гребями, а все равно еле двигались.

    – Оставим их, пусть чинятся, я сюда для того и зашел. – Данила кивнул на закрытый от ветров устьевой залив. – Пушки у них есть, отобьются, если что.

    Замолчали. Дело было непростое.

    – Государев коч, – спокойно заговорил Свешников, – на нем половина товаров воеводские.

    – У меня наказ – идти за Оленек, нигде не мешкая, – не уступал Данила. – Починятся, у них спешки нет.

    – Дня за три всяко проконопатят, – отмахиваясь от облепивших комаров, поддержал Данилу уставщик Василий. – С ними и за месяц до Жиганов не дойдем.

    – Надо помочь. Конопать, вар, горшки… Что еще? – Алексей смотрел на дело без досады. – Разгрузим их… Берись, Вася, ведро хлебного вина мужикам поставлю, до утра надо сделать.

    – Разгрузить-то мы его разгрузим, да не так все быстро! – уперся плотник, непривычный к таким скорым решениям.

    – Что за беда, у меня две ватаги орлов!

    – Не везде и вытащишь, место надо подходящее…

    – Вот и распоряжайся, наладишь коч, тебе, как старшому, полтину денег отсыплю!

    Алексей кивнул всем, как будто дело было уже решенное, и повернулся к своим промышленникам.

    – Чего же, поможем, что ли, Данила? – Василию от щедрых денег, что ему посулили, было неловко.

    Данила наблюдал за медленно приближающимися казенными. На садящееся солнце глянул, отмахнул комаров, тучей висевших над головой. Злая досада на воеводу, ничего не понимавшего в походной жизни и думавшего только о своей корысти, не проходила, но и купец был прав – бросать их здесь было негоже.

    – Завтра к полдню не успеем – одни уйдем. Я Урасову кабалы на себя не давал!

    На корме торгового коча собрались обе ватаги промышленников. Рядились, что-то обсуждали, но вскоре кинули сходни на берег и стали спускаться. Алексей стоял на корме своего судна, поджидая коч воеводы.

    Московский гость Алексей Свешников был средних лет, статный, всегда хорошо и дорого, но не пестро, как это водилось, одет. Даже воевода Урасов, пребывая в ярости от чего-то, невольно затихал при виде богатого, удачливого и щедрого купца и его уверенной улыбки. Свешников и бороду брил коротко, и волосы стриг, как иностранцы. К таким обычно относились как к нехристю – скобленое рыло, но не к Алексею. В нем была спокойная твердость человека дела и совсем не было кичливой купеческой важности. К тому же он был членом московской торговой сотни, власть воеводы на него не распространялась.

    На коче купца народу было больше, чем у Данилы. Свешников плыл на Оленек с двумя десятками промышленников и со всем необходимым промысловым заводом на долгую зиму. Одной ржаной муки для ватаг было четыреста пудов, а еще шестьсот он вез на продажу в Жиганский острог.

    Тем временем казенный коч уже входил в залив, им распоряжался воеводский приказчик. На судне были почти тысяча пудов казенного хлеба в мехах, новая пушка, порох и ядра в Жиганский острог, а еще горячее вино, хмель и табак самого воеводы, которые приказчик должен был сбыть все в том же Жиганском.

    В Сибири того времени пушнину торговали все, у кого были для этого какие-то средства. Промышленники, уходя на промысел, а казаки на службу, брали с собой товары для мены у иноземцев на мягкую рухлядь. Немногочисленные поначалу пашенные крестьяне, встав на ноги, не только продавали выращенные хлеб, скот и овощи, но и отправляли своих представителей-приказчиков в удаленные районы для торговли соболей у иноземцев, казаков и промышленников. Самыми же большими покупателями и обменщиками были приказчики торговых людей. Не отставали от купцов и воеводы. Они отправляли доверенных людей со своими товарами, взяв с них кабалу – письменное обязательство вернуть стоимость товаров с прибылью. Пользуясь мало чем ограниченной властью, воеводы торговали и строжайше запрещенными товарами – хлебным вином и табаком.

    Свешников объяснил все воеводскому приказчику про починку коча, тот, невзрачный, себе на уме мужичонка, только бороду теребил да согласно кивал, когда же дело дошло, чтобы и его казаков заставить работать, растерялся.

    – Поди им скажи! Они и черпать-то не хотели!

    – Зови сюда старшего! – спокойно приказал Алексей.

    – Да вон он… Семен Губа!

    Десятник с двумя казаками стоял неподалеку и все слышал.

    – Конопатить ваш коч будем, надо всем взяться! – Голос Свешникова был ровный, без нажима, но десятник хорошо услышал, кто здесь все решает.

    – Мы не плотники! – грубо ответил за десятника казак, по самые глаза заросший черной бородой. – Нам война за обычай!

    – Тогда здесь вас оставим, будете государев коч сторожить, пока не утонет.

    Десятник хмуро молчал, посматривая на товарищей.

    – Вина на всех поставлю, – добавил Свешников спокойно, но опять было в этом спокойствии что-то такое, что, мол, будете свое гнуть, могу и не поставить. Станете смотреть, как другие пьют.

    – Соглашайся, Семен, чего кобенишься, – раздался голос из грузового отсека. – Не размокнем, чай!

    Вскоре казаки уже таскали пятипудовые мехи с казенного коча на два других. На берегу голый по пояс Васята Рыжий валил с промышленниками деревья. Мостили покати под судно, готовили ваги и подпорки. Разожгли костры, на которых грелись горшки с варом – сосновой смолой. Невысокий и ловкий, из бугров и узлов мышц состоящий Василий успевал и на берегу, а то возникал на казенном коче и, тряся рыжей бородой, что-то требовал от воеводского приказчика. Но тот ни в чем не участвовал и на уставщика внимания не обращал, стоял у борта и считал выносимые грузы – зарубки делал на деревяшке.

    Кончили с перевалкой, вынесли на берег канат, обвязали сосну потолще, навесили судовые блоки[42] и воротом казенного коча стали вытягивать судно на берег. Несколько мужиков залезли в воду, еще недавно бывшую льдом, и, посмеиваясь друг над другом, подводили бревна-катки под днище коча. Казаки с двух сторон помогали вагами.

    Нос коча полез на сушу, сначала как будто и охотно, но потом все туже и туже, мужики примолкли, только рьяное сопенье да опасный скрежет вóрота и блоков слышались.

    – Стой! – закричал Васята, когда судно наполовину вышло из воды. – Будя! Подпирай!

    Он шел вдоль борта, рукой и конопаткой пробовал щели между набоями – бортовыми досками. Остановился в раздумье.

    – Что, Вася? – подошел Свешников.

    – Дурная работа, Алексей! Как они и доплыли-то?!

    – Это понятно, до завтра надо поспеть.

    – Ну-ну, с Божьей помощью, ночь светлая… Давай, ребята, пятеро здесь, пятеро с другой стороны, да так же изнутри. Старую конопать пробивай втугую, потом свою паклю гони, да смолы не жалейте. Где щели большие, варовую веревку клади… Чего вас учить, дело немудреное… Конопатить до этой доски, выше не надо.

    – Однако два-то ведра мало будет за такую колготу… – Седой, морщинистый передовщик ватаги задумчиво чесал затылок. – Добавить надо, Лексей Свешников! Тверезыми к утру никак не управимся!

    – Как работать будете… Ты меня знаешь, Кирьян, – улыбался Свешников.

    – Ну и слава богу! Давай, ребята, покрестясь! Сидор, Яков, Левка, ступайте с Рыжим внутрь, Аксёнка, тоже иди, там тёмно, у вас глаза помоложе.

    Василий повел людей внутрь коча.

    Вскоре застучали киянки и зазвучали шутки – про помощников-комаров, про горячее вино да какую закусь купец выставит.

    – Наработали работнички, хрен в щель влезет, – ухмылялся седобородый дядька с трубочкой в зубах. Он лежал на спине и конопатил нижние набои.

    – Побереги, Яков, хрен-то, конопаткой скорее выйдет!

    – Я пять лет крестьянствовал на Илимском волоке… – размышлял неторопливо высокий сутулый мужик. – Ты и свою, и государеву пашню обработай, а еще разные изделия делай, отказаться не смей! Дрова вози, веники для бань вяжи, лыко дери, сено государево ставь, амбары руби… А больше всего не любил, когда суда эти плотничать брали. И своих забот по горло… А тут – коч али дощаник, его быстро не сладишь!

    – Так за суда деньги полагались! – кряхтел внизу седобородый. – За сено да за дрова – нет, а на плотбище когда слали, платили.

    – Что за деньги? За весь коч последний раз сорока рублей не вышло! Ты на них крестьян найми, чтоб лес возили, вару, конопати купи, да три рубля плотнику-уставщику… И рубля никогда не случалось на брата. Корячишься с утра до вечера целый месяц! К купцу наймешься, за то же в три раза больше возьмешь!

    – Купец с тебя три шкуры и спустит! – раздался громкий молодой голос с другого борта.

    – Зато и дело сделаешь, сам рад! – пропихивая конопляную паклю, продолжал рассуждать длинный. – Казенные-то суда, как этот вот, тоже из сырого лесу тесали, и конопатили как бог на душу положит, нам на нем не плыть! Уставщик полтину сунет дьяку-приемщику, оно и готово.

    – Когда судно на торговую руку ладишь, оно и десять лет проходит, а на государевом один раз с грехом пополам товар сплавят до Мангазеи и на доски разбирают. Мы их каждый год десятками ладили.

    – Где же ты такое работал?

    – Дак на Оби. Уставщиков-поморов, чтоб добрый коч построить, немного было. В основном дощаники ладили – там большой сноровки не надо.

    – Вар кипит, ребята, подходи, кому?! – зашумел от костра старый передовщик.

    Людей хватало, и работали не все, вдоль берега в призрачном мареве белой ночи горели костры. У одного из них разговаривали торговый человек Свешников и Данила.

    – Государь для сбора ясака острожки ставит, а вокруг тех острожков обычная жизнь налаживается: люди с Руси приходят, где-то уже и пахать начали… Где хлеб не растет, там скот держат, рыбу ловят. Да и без острожков, сами на заимки садятся, с местными иноземцами запросто обживаются. Я, пока сюда плыл, много с людьми разговаривал… В ленских верховьях хлеб добрый родится, там православных уже больше, чем иноземцев, – неторопливо думал вслух московский гость. – Пятнадцать лет назад здесь про людей с Руси и не слыхивали, а теперь впятеро больше товару бери, и его не хватит!

    – Кабы не соболь, кто бы сюда пошел? – возразил пятидесятник.

    – Будто бы и так. – Свешников отстранился от дыма и прищурил умные глаза на Данилу. – Пришли за соболем, а многие и осели, иноземок крестят и женятся. Я раньше думал, Руси не надо столько земли, ее и до Уральского Камня полно пустой лежит, а тут сам увидел – люди своим желаньем, безо всякой войны государеву землю приращивают!

    – Не за землей идут, за волей. На Руси земли много, да крестьянину на новую пашню уже не сойти – нет прежней свободы! Здесь люди сами свою жизнь выбирают, хочешь – в казаках служи, хочешь – ищи место, где любо, и промышляй на себя или крестьянствуй. В Сибири сам воевода знает, что ты беглый, а назад не отправит, ты ему здесь нужен!

    – Вот и я о том же. Государевы служилые люди за ясаком пришли, соболь кончится, им тут делать нечего, давай обратно – не держать же их здесь просто так! Другое дело, когда вольный люд на здешнюю землю сел… Живут, работают, детей рожают. Получается, что все это уже Русь!

    Свешников замолчал и, словно не доверяя своим же словам, посмотрел в сторону полноводной и совершенно безлюдной весенней реки. Возле коча белели в ночи рубахи работавших мужиков. Слышался негромкий говор.

    – В старину был великий Рим, слышал же? Больше него не было государства на земле! Империя!

    Данила кивнул.

    – Видно, Русь теперь поболе будет! И языков в ней не меньше! Если не больше!

    Замолчали. Данила обдумывал сказанное купцом. Про Иртыш, Обь, Енисей, да и про верховья Лены он правильно говорил, там люди с Руси уже православными деревнями осели, здесь же все еще было диким. Мужичье царство – кто искал соболя, кто приключений на свою жопу.

    – А ты чего в такую даль забрался? Или добрых приказчиков мало?

    – Сам решил сходить на Оленек, недалеко вроде, своими глазами хочу поглядеть… – Алексей подбросил веток в костер. – Ты, говорят, в прошлом году за одно лето на Индигирку обернулся?

    – Был грех.

    – Хвалят тебя. Колмогору, мол, сам Николай Угодник помогает.

    – А в следующем году куда думаешь?

    – Люди мои как раз про Индигирку говорят…

    – Там уже тесно стало от промышленников, – ухмыльнулся Данила. – За Индигиркой Колыма-река есть, туда покуда не добрались. Надумаешь – бери меня кормчим.

    – Далеко. – Свешников смотрел внимательно. – Если ватаги завозить, так года на три сразу? В два-три коча идти?

    – Так и надо… – Данила заговорил глухо, словно их могли подслушать. – Ватаги твои развезем по угодьям, а сами дальше уйдем. За Колымой ход в Теплое море должен быть!

    – В Теплое? – не понял Свешников.

    – Слухи верные – где-то там Ледовитый берег на юг должен повернуть, там льдов уже нет. Иноземцы рассказывают, островов в том море больших и малых множество, и везде промысловый зверь есть. Главная земля там Камчатой зовется, рыбы и зверья в ней без меры, а еще больше пушного морского зверя – сам в руки дается! – Данила совсем уже строго глядел на Свешникова. – Про Камчатую землю толкуют, что она тоже остров, только на кочах и можно добраться.

    Колмогор замолчал, глянул в сторону работающих. Короткая белая ночь заканчивалась. Воздух посветлел, на распускающихся листьях стала видна роса. Данила еще много чего мог рассказать, но чувствовал, что в купце нет хорошего любопытства к тем совсем уж далеким пределам.

    Свешников же спокойно глядел в огонь. Повернулся к пятидесятнику:

    – У меня другое на уме, Данила, схожу на Оленек, там посмотрим… Сколько же уйдет на то плаванье?

    – Тут не загадаешь, может, год, а может, и три…

    Данила достал трубку и табак, стал набивать, видно было, машинально все делает, сам думает о чем-то важном. Замер, глядя на купца:

    – Давай сейчас уйдем!

    – Куда?

    – На восток! Ватаги у тебя есть, корм тоже, два коча у нас. Этим летом дальше Колымы всяко добежим, а Бог счастья даст – и до Камчатой земли! Давай! Глаза боятся – руки делают!

    – Тебя же воевода в другую сторону шлет?

    – То моя забота, согласишься, я Вятку силком высажу! Мой коч! – Пятидесятник глядел решительно.

    – Тут, Данила, уже не кнутом пахнет!

    – Боишься?

    – Да нет. Воровства не люблю.

    – Не твое воровство будет, мне отвечать. Товарищи у меня надежные, коч добрый. Чего еще? Если б здесь по воеводскому разумению все делалось, не то что дальних рек, а и Якутского острога не было бы.

    – Ты Урасова за дурака-то не держи, он на Лене второй год, а новых земель немало разведано. И порядку больше стало, раньше, говорят, разбойничали – пределов не знали…

    На палубу коча выбрался Васята Рыжий. Прошел вдоль борта, проверяя сделанное:

    – Разворачиваем!

    Свешников отправился поглядеть, а Данила все сидел, застыв и забыв про погасшую трубочку. О купце думал. Самому Даниле почти все равно было, где здесь селятся люди и как они Русь больше Рима сделали, ему хватало нетронутого мира Божьего во всей его великой красоте и силе. Московский же гость был человек большого ума, от других купцов сильно отличался – корысти и не мелькало в глазах, а дело делал немалое. Редкий человек был этот Свешников.

    Спустили коч. Освобожденный, он сам легко пошел на воду. Завели кормой и стали вытягивать. Тут было сложнее, можно было сломать рулевое перо, но справились. Пока возились, рассвело. Солнце вставало за горой и уже освещало дальний берег.

    От костров доносились сытные запахи, каша была щедро заправлена салом и ветчиной. Рядом стоял бочонок обещанного хлебного вина.

    Мужики сели вокруг костров каждый со своей чаркой, у кого-то была и своя миска, но большинство черпали деревянными ложками из котла. Выпили, закусывали.

    – Так дело пойдет, к обеду закончим.

    – По-хорошему, его весь заново смолить надо.

    – По сырому не смолят!

    – Оно так, а куда деваться?!

    – Ничего, до Жиганов дотянет, а там ихнее дело.

    – Дошел бы… Мы в позапрошлом году до Жиганского острога почти два месяца гребли, туда, считай, тысяча верст, а у нас ветер то в бок, то в рыло. Так и корячились, на гребях да на шестах… И главное, ночью стихало, а днем все время встрешный дул. Добро, ночи светлые, так и дошли помаленьку.

    – Иноземцы не кидались по дороге?

    – Нет, видеть их видели, но близко не подплывали. Мы с пушками, на пяти судах шли. Они ближе к осени чего-то забузили.

    – Так воевода всех их переписать затеялся, по улусам служивых отправил, князцы якутские и взбунтовались, у нас на Вилюе то же самое было…

    – А мы-то здесь при чем? Казаки их насильничают, а они на нас кидаются. Еще и этот указ государев: казак, мол, на государевой службе, потому может от них оборониться, а коли ты промышленник, то не моги в него стрельнуть! Он на тебя лезет, а ты, значит, ему башку подставляй!

    – Так ты и подставил! – Васята закончил есть и облизал ложку.

    – Ну там уж как Бог подскажет, а немало нашего брата насмерть побили!

    – У нас с иноземцами никогда греха не было! – весомо заговорил передовщик ватаги. – Они с луком да с собакой ходят, мы кулемками ловим. Так миром и живем. Главное, когда соболей у них торгуешь, вина не наливать, они с него дурные делаются.

    К обеду закончили работу, стали спускать. Тяжело захрустели камни и бревна под матицей, вода раздавалась с шумом. Проконопаченный и разгруженный коч на пол-аршина выше других покачивался на воде.

    Грязные от работы мужики мылись в ледяной реке, присаживались к кострам и накидывали зипуны. Многие позевывали. Свешников с Данилой подсели к ватагам. Купец вышиб пробку у бочонка, сам стал лить в чарки.

    – Ну славно, ребята! – довольный, поднял свой кубок.

    С высокого носа коча спрыгнул Васята Рыжий, маленько не долетел до сухого и, размахивая руками, как лягушка, с брызгами плюхнулся в воду. Не упал, однако. Никто не засмеялся, сил уже не было. Присел к костру.

    – Ну как, Василий? – спросил Свешников.

    – Сгодится. Течью уже не течет.
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    Шли под парусами. Казенный и торговый кочи, девяти саженей длины, высились над водой в рост человека, да каждый с огромным, пять на семь саженей, прямым парусом. Коч Колмогора был почти на треть короче и с меньшим ветрилом[43], он нарочно строился для мелководья, для плаванья во льдах, а узкий корпус давал еще и быстрый ход. Поэтому бежали ровно. Издали три парусника выглядели как матерые птицы с хлопунцом-подростком.

    Данила сам стоял на корме. Ветер играючи гнал судно, вдоль бортов рабоче сопела вода. Пятидесятник думал о разговоре с купцом, а сам вспоминал, как попал в эти места. Все та же страсть к ничем, кроме Бога, не ограниченной свободе, что и теперь тянула его за Колыму, привела его сюда, на берега Лены. Он немного не успел, первые люди с Руси появились здесь всего десять лет назад. Иван Ребров с Ильей Перфильевым, поморы, как и Данила, с отрядом служилых и промышленных людей спустились Леной к морю, а там повернули на восток. Заходили в большие реки, падающие в океан, малые глядели, на Омолое поставили первое зимовье, потом – в устьях большой Яны-реки, по ней же поднялись на кочах до верховьев. Это уже была юкагирская землица. Очень далеко – на тысячи и тысячи верст никого вокруг, у кого бы висел на шее православный крест… Данила воображал себя на их месте – свобода, о которой он грезил, была не просто словом, она имела первородные цвета, простые и ясные вкусы и запахи, и все они хлынули сейчас ему в душу… Ясак с юкагирских племен собирали без жесточи, ни Иван, ни Илья никогда этим не грешили, да и не надо было, юкагиры рады были топорам и котлам, на них и меняли рухлядь. Много набрали, Перфильев с этим ясаком пришел в Енисейск, там и рассказывал о долгом походе и об этих вольных землях Даниле. Ребров же с небольшим отрядом еще семь лет бродил по новым морям и землям, куда душа вела. До Индигирки-реки добрался и поставил там два острожка. Только в 1641 году вернулся в Якутский острог. Данила к тому времени уже был там.

    Пятидесятник вздохнул со злой досадой, но и с радостью – вся эта воля еще была здесь, стоило только выйти из-под воеводской власти.

    Палуба оживала. Люди выспались после ночной работы, собирались к очагу, к позднему обеду. Семен Вятка с женой ставил ночью сети, и теперь его острожные варили уху. Пахло на всю палубу. Из котла торчали стерляжьи и налимьи хвосты.

    Плыли на одном судне и за одним делом, а держались порознь, так же и стряпали. Вяткинские – свой котел, колмогоровские – свой.

    – Чего же кашу затеваете? – Вятка уже хлебнул вина и был щедр. – Вон в карбасе берите, добре попало!

    Вскоре и колмогоровский котел наполнился жирными кусками.

    Выпивали, закусывали ухой и нежной свежеприсоленной рыбой. На коче промышленников затянули песню, по воде хорошо было слышно.

    – Не иначе Свешников еще выставил своим людям…

    – Справедливый человек! Умеет и повеселиться! И промышленники у него ловкие! – соглашались про московского купца.

    Вскоре с правой стороны из-за острова открылся Алдан. Лена, принимая почти такую же большую реку, раздалась верст на десять – целое море, из которого то тут, то там торчали залитые острова с высоким лесом на них. Вода Алдана была светлее, но грязная из-за половодья, несла вымытые с корнем сосны, елки и березы. Так и текли, не смешиваясь, две реки – у правого берега грязная, захламленная вода Алдана, у левого – ленская, эта была чище.

    С речного простора тянуло зябким весенним холодом, но солнце пригревало, и народ расселся с делами на палубе. Чинили одежду, что-то мастерили, кузнец Михайла, привычно балагуря, поправлял оружие казакам. Вяткинские продолжали выпивать у очага, играли в шахматы. Временами оттуда доносились нешуточные страсти.

    Савва Рождественец сидел, спрятавшись от ветра за казенкой, перебирал столбцы с записями и чертежами из своего сундучка. Какие-то были развернуты и придавлены камешками, Савва время от времени что-то записывал, потом снова надолго застывал над рисунками. На коленях у него устроилась кошка Настасьи, выбрав, видимо, самого ласкового из мужиков. Кошка мешала, но он ее не прогонял.

    – Ты что же? Чертишь? – окликнул толмача Иван Лыков, стоявший на кормиле.

    – Думаю.

    – Чего же думаешь?

    – Как сюда собирался, чертежами этих мест запасся, вот смотрю.

    Василий, привалясь к невысокому борту, плел что-то из ивовых прутьев. Услышал разговор, бросил работу и подсел к Савве.

    – Ну-ну, – понимающе кивнул Иван, – поморы важным морским берегам всегда роспись составляли. Переходы, носы, как в губу ловчее войти, где и глубину лотом замеришь. А ты чего же страдаешь?

    – Про чертеж всей Лены думаю. – Савва почесывал кошку за ухом, та тихо урчала.

    – Чего? – недоверчиво прищурился Василий.

    – От Якутского острога до устьев, да с реками, что в Лену падают. Думаю, какую меру взять, чтоб на одном листе все поместить.

    – Ну ты, мил человек… – снисходительно улыбнулся Иван. – Больно много хочешь! На море оно понятно, идешь с мыса на мыс, направление по маточке[44] берешь, оно и вот. Али по звездам на небе, на Северную звезду встал – так прямой полуношник! А здесь река петляет, как ей вздумается.

    – Здесь – то же самое… – ответил машинально Савва, сам думал о чем-то своем.

    – Чего тут чертить – держи, где глубже! – Василий вернулся к своей работе и стал ловко гнуть свежие ивовые прутья.

    Савва не участвовал в починке коча и казался плотнику лентяем, вина, правда, выставленного купцом, тоже не пил.

    Ужинали подсоленной рыбой. Настасья вынесла на палубу кошку, сама ела, дочку и животинку кормила. Пушистая, рыже-черная с белыми пятнами кошка жалась к ногам хозяйки и жадно глотала рыбу. Девочку звали Айта, смугленькая, с тонким рисунком живо поблескивающих глаз, помогала кошке – подсовывала, а иногда отбирала кусочки и пихала себе в ротик. Казаки улыбались. Когда все наелись, самый старый из вяткинских казаков, Ермолай, беззубый, с коричневым корявым лицом, подцепил кошку под брюхо и взял на колени. Пушистая притихла, половина мордочки у нее была белая, боязливо поглядывала вокруг, казак ласково скреб мягкую шерстку.

    – Настасья, а ить котейка у тебя брюхатая… – Ермолай с удивлением щупал кошачье пузцо.

    Вятка, хорошо выпив, благодушествовал, рассказывал новоприбранным Маньке и Юшке о барском житье в ясачном зимовье. О соболях и иноземцах, о драках и сладких иноземных девках. На его вкус лучшими были юкагирки, потом уже тунгуски. Народу у Семена было маловато, и он надеялся сманить кого-то из молодых казаков к себе в острог.

    Родился Семен в Вятке, в посадской семье, жившей мелкой торговлей. В 1628 году, Семену тогда было двадцать шесть, отец отправил его в Мангазею за пушниной, оттуда как раз много везли. Семен очень хорошо наторговал, путь до дома был неблизкий, и он решил удвоить барыши и остался еще на год. Но в то лето в Мангазею не дошли кочи с хлебом, жизнь вздорожала, и он, не пьянствуя и не играя в зернь, за зиму прожился так, что и задолжал. Последние деньги, правда, проиграл. От нужды нанялся в приказчики к торговому человеку и два года собирал меха на него. Мангазею в те времена справедливо называли «златокипящей», и вся главная соболья добыча шла через нее, но Семен понял, что в приказчиках быстро не разбогатеть. С сотен соболей, что он скупал по мангазейским ценам, в его руках оставались крохи, и он записался в казаки в Якутский острог, о богатстве которого текли самые невероятные слухи. Последние десять лет он сидел по дальним якутским острожкам, сначала рядовым ясачным сборщиком, потом приказным, то есть начальником, и был сам себе хозяин.

    Как и многих пришедших с Руси, Сибирь его изменила. Жадности не убавилось, но богатство стало измеряться вольностью жизни: соболями, рабами, которых можно было дешево купить, а можно и погромить, и теми неведомыми на Руси сказочными щедротами, что давали леса и реки. В острожки посылали на двоегодицу[45], и все это время он был хозяином не только самому себе, но и всему вокруг, до чего дотягивались его руки.

    На Руси у Семена остались жена и двое детей, но он, помаслив попа, женился еще раз, это совсем не было чем-то необычным. Настасью Семен взял ради толмачества, денег не пожалел, жены-толмачки были в большой цене. Он и женился на ней, чтобы не отняли, простую ясырку могли и силой забрать ради толмачества.

    В Жиганский пришли светлой ночью 26 июня, на Давида-земляничника. Сначала в рассветном тумане показались невысокие башни и стены острога на обрывистом мысу, потом стали видны карбасы у берега и мачты больших судов, что стояли за мысом в просторной курье тундряной речки Стрекаловки.

    Коч, подталкиваемый гребями, неторопливо оборачивал мыс. Входил в речку. После высоких стен Якутского острог казался совсем невеликим. С церковкой и тремя башнями, окруженный простым островерхим тыном в два роста. Отстроенный на самом мысу, он хорошо был защищен водой и обрывом. Речной залив, где держали суда, тем же высоким берегом был укрыт от ветров.

    – Доброе место, – согласно кивали мужики. Это было первое жилье за десять дней пути.

    Недалеко от берега стояли на якорях два новых коча. Еще один, окруженный подпорками, достраивался на берегу. Доски для него брали с дощаников, что приходили с грузом с верховьев Лены. Сам острог спал, печи не дымили, и даже петухи еще не проснулись.

    Спустили и подвязали парус, Иван распоряжался казаками в карбасе, завозившими причальные канаты. Данила не без ревности рассматривал новые кочи.

    Выросшему у Белого моря Даниле Колмогору, в предках которого были одни мореходы и в котором текла, как шутили, соленая кровь, на реке всегда было тесно, даже на такой большой, как Лена. У морской воды и цвет-то всегда другой. И запах!

    Он родился в 1604 году в Мезени. Мать умерла, когда был совсем малой, ходить еще не умел, и он рос с отцом, проводившим бо́льшую часть жизни в море. Качка, дождь, буря, соленая волна из-за борта – все это он знал с пеленок. В десять лет отец отдал мальчишку прислужником в монастырь – учиться грамоте. Эта скучная, несытая и во многом непонятная жизнь, полная зубрежки церковных текстов, тычков, а то и розог, а чаще обычной черной работы, длилась три года. В тринадцать он уже навсегда встал рядом с отцом.

    Отец Данилы был знаменитый беломорский кормчий. Водил суда на ближние и дальние промыслы, не раз ходили на Печору и в далекую Мангазею. Зимовали там. Даниле было девятнадцать, когда отца, молодого еще, навсегда унесло на промысловой льдине в открытое море. Случилось это недалеко от дома – в Мезенской губе. Это не было чем-то необычным, многие поморы заканчивали свою жизнь в ледяной постели, но Данила с отцом были одним целым – он случайно не оказался на том промысле, и это их кровное единство было разрушено. Зачем-то Господь забрал отца, но оставил Данилу – последнего из Колмогоров-кормчих. Он нанялся на судно к торговому человеку и ушел за Урал – туда, где остались их с отцом большие мечты.

    В Мангазее все повернулось не так, как он думал. Данила носил знаменитое поморское прозвище, но именитым был его отец – торговые люди не решались доверить двадцатилетнему парню свое судно и товары. Отец всю жизнь был вольным мореходом и никогда не служил на государевой службе, но у Данилы выбора не было, пришлось утверждать себя, и он записался рядовым мангазейским казаком – на казенных перевозках всегда не хватало умелых мореходов. Он потерял свободу, но стал самостоятельно водить кочи и дощаники по Оби, а потом и по Енисею. Через четыре года он уже был десятником, под его началом составлялись отряды из нескольких судов, и имя Колмогор вернулось в ряды первых кормчих.

    Постепенно, лет за пять-шесть, боль от потери утихла – отец в прежнем облике ожил в сознании Данилы и снова встал рядом. Они часто разговаривали, и отец – веселый и некорыстный – с издевками не одобрял Даниловых казенных заслуг, но мечтал о вольных морских просторах, неведомых путях за Енисей и еще дальше – туда, где из-за грани земной, торжествуя над миром, поднимается солнце.

    Так Данила Колмогор оказался в самом дальнем воеводстве Руси.

    Торговый и казенный кочи подвели бортом к берегу, растянули канатами и кинули сходни. Вскоре на пыльной дороге, спускающейся от острога, появились пешие и конные. Кто-то и нарядно одетый. У кочей зашумели, народу все прибывало. Это были первые суда из Якутского после долгой зимы.

    Вечером Данила с Иваном отправились в острожек. Он был совсем небольшой, промышленники, вернувшиеся с промыслов, ставили свои балаганы и чумы за стенами у въездных ворот. Внутри же было тесно, два десятка изб жались друг к другу, амбары под припасы да тюрьма с решетками и сторожем. Были и две лавки, купец Свешников стоял возле одной из них и наблюдал, как его люди торгуют привезенными тканями, посудой, оружием и еще много чем. Хлеб и соль продавали на берегу возле его коча.

    Втроем со Свешниковым пошли к приказному Жиганского острожка пятидесятнику Архипу Ворыпаеву. Хромой ярыжка нес за купцом бочонок с дорогим фряжским[46] вином.

    Изба приказного строилась еще при основании острога и была небольшой, но топилась по-белому. Иконостас в углу сверкал начищенными окладами. Всю горницу занимал накрытый закусками стол, за ним сидели таможенные, кто-то из казачьих начальников и торговых людей, рядом с хозяином – десятник Евсей Кокора.

    Кокора, так же как и Данила Колмогор, был помором[47], мореходом не в первом поколении. Среднего роста, светловолосый и не очень разговорчивый, он был уважаем как открыватель дальних берегов Студеного моря, а значит, и новых собольих рек. Евсей считался не только умелым, но и, что важнее, удачливым, и торговые люди заносили Урасову щедрые посулы, чтобы их судами руководил именно он. Сейчас Евсей собирался морем на восток с большим отрядом промышленных людей. Два новых коча, что видел Данила у берега, ждали скорого отплытия.

    Приказной пятидесятник Архип Ворыпаев управлял Жиганским второй год, богатства, что шли через его острог, исчислялись десятками тысяч соболей. Кафтан и поддева на нем были из дорогих английских и бухарских тканей, а выпивали и ели из тяжелых серебряных кубков и такой же посуды. Подсвечники с восковыми свечами, щедро освещавшие застолье, были хорошей европейской работы. Его жена, как и он сам, была из Великого Устюга, но бо́льшую часть жизни провела среди иноземцев, и стол был накрыт скорее на тунгусскую руку – отварное оленье мясо, строганина из мороженой нельмы с ледяного погреба. Хлеб же и пироги настряпаны добрые, только что из печи.

    Разговаривали про долгую зиму, мирных и немирных тунгусов, юкагиров и даже оседлых якутов, что сходили с привычных мест, не желая быть под высокой царской рукой. Архип вспоминал, кто зимовал, а кто проезжал, – Жиганский стоял на летних и зимних путях к Студеному морю. На дальние промыслы каждый год уходили сотни и сотни людей.

    С приезда торговых, промышленных и гулящих людей бралась явчая пошлина, за проезд через острог – проезжая. За выдачу самой проезжей грамоты брали еще и печатную пошлину. Избная бралась за постой на гостином дворе, амбарная – за хранение в казенных амбарах и торговлю в лавках. Владельцы судов платили посаженную налогу, саней – полозовую, а с верховых лошадей – вьючную.

    Брались налоги и за взвешивание на казенных весах весчих товаров, и за измерение хлебных запасов казенной мерой. Продажа без этих обязательных измерений запрещалась.

    Покупатели лошадей и коров платили пошерстную и роговую пошлины.

    Продавать пленных иноземцев – ясырей и ясырок – было запрещено специальным указом еще со времен царя Бориса Годунова, но такое случалось, и нередко, и не считалось чем-то предосудительным. Была и пошлина с таких продаж, она называлась «записная головщина».

    Самые же большие налоги собирались в Жиганском, когда добытчики шли в обратную сторону, – каждый десятый добытый соболь забирался таможней Архипа Ворыпаева. Если же промысловик продавал этих соболей, то должен был отдать еще одного.

    Архип, кроме подношений, богател еще и тем, что держал большой табун якутских лошадей, которых отдавал внаем, под кабальную запись или продавал промышленным и казакам, что уходили на Оленек, Яну и Индигирку конным путем. В Якутском добрый конь стоил десять-пятнадцать рублей, здесь – в два и в три раза дороже. Алексей Свешников только что купил у Ворыпаева две дюжины лошадей, и часть его промысловиков собирались через каменные хребты на реку Оленек. Свешникову же предстоял длинный кружной путь на судне – вниз по Лене, потом морем до устья Оленька, а там подниматься по Оленьку до промысловых угодий.

    – Сколько же твоим промышленникам ходу? – жуя пирог, любопытствовал Иван Лыков. – Хребты, говорят, там немалые.

    – Недели полторы, мужики прошлую зиму там промышляли, дорогу знают, – отвечал Свешников. – Избушки поправят, кулемки поновят, дров наготовят, а к концу июля, даст бог, и мы со всем грузом подойдем. Евсей говорит, от ленских устьев до устьев Оленька совсем недалеко… – Свешников с вопросом в глазах повернулся к Кокоре.

    – Верст шестьдесят-семьдесят, льда не будет, за день добежите, – спокойно подтвердил десятник.

    – Мне до осени в Якутский надо вернуться…

    – Вернешься. По крайности, через горы уйдешь, кони погоды не боятся.

    – А отсюда до Якутского сколько зимнего ходу?

    – Недели три или месяц, если день короткий… – ответил за Кокору Архип Ворыпаев. – Как иноземцы еще, раньше такого не было, а теперь, прямо как на Руси, шайки явились. Стерегут на дорогах.

    Архип взялся за кувшин с вином. Налил Свешникову, потом Евсею Кокоре, потянулся через стол к Даниле.

    – Много народу у тебя здесь, я и не думал… – Свешников отпил из своего кубка.

    – Сотни три с промыслов последним зимним путем пришли, скоро и на кочах с дальних рек потянутся.

    Архип выпил, вытер усы и нагнулся к Свешникову:

    – Ты, Алексей, много ли вина к нам привез?

    – Есть вино, но я им не торгую.

    – Да ну? – удивился Архип, с недоверием рассматривая московского гостя.

    – Заповедано в Якутском воеводстве хмельным торговать. – Алексей отпил из кубка. – Или не так уже?

    – Так, так. В Мангазее вон даже государев кабак есть, а у нас что горячее вино, что пиво – и привозить не смей!

    – В торговых банях вовсю уже гуляют… – усмехнулся Свешников.

    – То промышленники, а завтра и тунгусы с ближайших стойбищ с соболями прибегут… – Архип заговорил еще тише. – Что с этим сделаешь, вино-то воеводское – его приказчик пятьдесят ведер привез. А ты чего же? С вина корысть немалая!

    – Другой товар здесь тоже в цене. Урасов знает, что я хмельным не торгую, поэтому не приметывается.

    Архип все смотрел с недоверием. Как будто пытался понять, в чем же тут купеческая выгода. Так и не понял – купец никогда правды не скажет.

    – Место у меня такое, люди на промыслах да на службах по году и больше без вина сидят, к нам в Жиганский приходят – как с цепи срываются.

    Архип вроде и еще что-то хотел сказать или предложить, но замолчал. Опасался купца, про Свешникова известно было, что у него сильные родичи в Москве. Мог и рассказать, как в Жиганском государевы наказы блюдут.

    – Везде так. – Алексей вытер руки платком. – На Илимском волоке до того нынче вином допились, что крестьяне с пашен разбежались. Многие и хозяйство, и с себя все пропили. Потом сами челобитную подали, чтоб приказного, что вином опаивал, поменяли. Там сейчас сыск государев идет. Говорят, иноземцев уже вино курить научили.

    – Так и здесь мужики, кто страх Божий имеют, недовольны таким срамом… – Архип взял кусок соленой рыбы, жевал молча. – На Оленек, значит, ватаги садишь? У меня Михайла Стадухин зимовал, про новые земли рассказывал, что отсюда на восток лежат. Там, мол, реки не в пример здешним – собольные гораздо, зверя всякого много, а рыбы тут, мол, у нас такой совсем нет, и имен не знаем той рыбе, ламуты[48] ее зовут кумжа, кета, горбунья, нярка… и столько-де ее, что невод запустишь, а с рыбою никак не выволочь. И по берегам той рыбы лежит, что дров!

    – Про многие реки так говорят, везде не поспеешь.

    – Снарядил бы ватаги три-четыре. Все на север стремятся, а мы на восток промышленников отправим, я и с конями помогу, и с оленями вьючными. Места там дикие, покуда государевой власти нет, бери сколько упрешь! – Архип с хитрым прищуром наблюдал за купцом. – Обратно в моей таможне даром все бумаги выправим!

    – И сколько же туда ходу?

    – Стадухин говорит, с добрыми вожами меньше чем за месяц доберешься.

    – А море там есть?

    – Вроде и так, да зачем тебе? – не понял Архип.

    – Вон Данила Колмогор кочами зовет в те края идти. Слышь, Данила! – Алексей заговорил громче. – Архип тоже про море на востоке знает!

    – Да зачем море? – зашипел Архип, косясь на Данилу.

    – Кочами туда хочет добраться, не худо было бы… – улыбался купец.

    – Ну, как знаешь, Свешниковы – купцы известные, потому тебе предложил. Выгоды надежные, а морем – одна колгота!

    Но Свешников, похваливая хозяйку, уже занялся пирогом.

    Вышли на улицу и толпой двинулись к берегу. Евсей Кокора остановился, придерживая Данилу:

    – Какие же у тебя дела за Оленьком?

    – Обычные. – Данила не ожидал вопроса, совсем о другом думал. – Тунгусов ясачить да таможенную избу ставить…

    – Туда под смертной казнью запрещено ходить! Зачем там изба?

    – Это ты Урасова спрашивай.

    – Может, он морской путь на запад хочет открыть? – Кокора сверлил взглядом пятидесятника. – К Руси короче дороги не придумать!

    – А таймырский нос?

    – Вот и я о нем! Не туда ли он тебя шлет?!

    – Бог с тобой, Урасов и моря-то никогда не видел…

    – Оно и к лучшему, пойдем!

    Зашагали, догоняя ушедших.

    – Льды на таймырском носу самые трудные… – Евсей крякнул вроде и с досадой, но и с чертями в глазах. – Мы с Елисеем Бузой пробовали там пробиться, полыньей шли, но льды не дали… Можно было голоменью[49] их обойти, да морозы встали, время позднее было, мы и отступились. – Евсей снова остановился, прищурился на Данилу. – А люди там ходили! Я избы на таймырском берегу видел, карбасы разбитые! Кабы ту дорогу понять, можно отсюда прямо в Холмогоры бегать!

    Данила слушал внимательно, но помалкивал.

    – Ты с Белого моря в Обскую губу, в Мангазею ходил?

    – Ходил.

    – И я ходил, с добрыми ветрами за полтора месяца добегали, в одно лето успевали вернуться… Может, от Обской губы сюда, на Лену, не так и далеко. Никто ведь не мерил! – Он помолчал и добавил, доверительно глядя в глаза Даниле: – Чтоб вокруг Таймыра путь проведать, надо несколько добрых кочей снарядить и выходить, как только море даст.

    – На востоке много нынче народу? – перебил его Данила.

    – Что на базаре в воскресенье… В прошлом году Мишка Стадухин дальше Индигирки морским берегом посунулся, да льды не пустили, теперь опять полезет… Две недели, как ушли отсюда в три коча.

    – И куда же он? – спросил Данила, вцепившись взглядом в Кокору.

    – Все туда же, на Индигирке народу уже как тараканов в ларе, и все Колымой грезят. Мишка звал с собой, да я не люблю толпой ходить.

    – Урасов на Колыму одному Мишке Стадухину отпускную грамоту дал… – Данила слегка растерянно и недоверчиво косился на Кокору.

    – Хэх, – задорно ощерился Евсей, – а то ты не знаешь, как бывает! А тебе чего там?

    Данила не ответил, дернул неопределенно плечом. Двинулись к берегу. То, что рассказывал Евсей, было словно обухом по голове. Будто выстроил себе дом на отшибе, вымел, вычистил, пришел заселяться, а там полно пьяных ярыжек. Шагал, не чуя земли под ногами, – год назад, когда он попросил Урасова об отпускной грамоте, о далекой Колыме в Якутском никто не знал… Вскоре немного успокоился: Евсей сам шел в те края, мог и наврать.

    Острог остался позади, возле бань на берегу курьи стоял громкий говор и гогот.

    – Промышленники гуляют, – кивнул на бани Кокора. – В прошлом году Клим Выдра девять сороков соболей с Индигирки привез, да все и пропил, и оружие, и собак. Иноземцы – те еще дурнее, баб и детей пропивают. Архип уже по тридцать пять рублей за ведро горячего вина берет!

    – Я слышал, воеводское вино… – машинально, все думая о своем, сказал Данила.

    – Да тут все торгуют, креста на них нет!

    Третий день стояли, ждали Кокору с его промышленниками. Те грузили в кочи промысловый запас, к берегу то и дело подъезжали телеги: мука, соль, веревки и холсты на паруса, лыжи, сети, котлы, зимняя одежда и постели, бочонки с порохом, свинец, нарты, собаки.

    Вечерами в торговых банях гульбище разгоралось заново. Потому и грузились так долго, не остановить было мужиков, уходивших на год и на два на дальние реки. Пьяные иноземцы спали возле своих оленей, кто в нартах, а кто и прямо на земле.

    Колмогоровские казаки ушли гулять в первый вечер, а вернулись только утром через две ночи. Сидели у костра на берегу, варили что-то в котле и похмелялись – Иван Лыков выдал им по полчарки полечиться. Помаленьку пришли в себя, рожи раскраснелись, заговорили громче, посмеиваясь друг над другом и над собой, подсчитывали убытки, денег ни у кого много и не было, теперь вовсе не осталось, по мелочи кое-какие вещи пропили. Васята Рыжий, знавший за собой этот грех, но малодушно примкнувший к казакам, не похмелялся, сидел бледный и потный рядом с Иваном и время от времени ходил зачерпнуть из речки.

    – Я бы не пошел, – оправдывался Васята, глядя на Ивана мутными и глупыми похмельными глазами, – да Михайла-кузнец здесь, в Жиганском, остается, ну и выпили на прощанье. – Он ткнул пальцем в костер. – Тут сидели… Михайла да Савва, втроем.

    – И Савва пил? – спросил Иван.

    – Пил, а чего? – не понял Васята.

    – Да где же он?

    – Не знаю, с нами на гульбище его не было.

    Иван завертел обеспокоенно головой: он давно не видел Савву, за делами и забыл про мальца.

    – Может, у бабешки какой распутной, их тут хватает, возле бани теперь трутся. Юшка Пьянов одну все с собой уговаривал.

    – Он что же, напился?

    – А как же? Юшка – дюже гораздый до вина!

    – Да нет, Савва-толмач? Он-то где?

    – Савва с Михайлой ушел, сумы его понесли в острог, а я в баню к мужикам подался.

    – Где же ночевал?

    – Гуляли всю ночь, потом… не помню… В избе какой-то в повалуше проснулись.

    – О-хо-хо… – вздохнув, перекрестился Иван. – Двое вон до смерти догулялись.

    – То иноземцы… – с пьяным равнодушием кивнул плотник.

    – Про иноземцев не знаю, а двух мужиков околевших видел, говорят, промышленники.

    Васята кивнул согласно и, пошатываясь, пошел к воде, напился, другую чарку вылил себе на голову. Вино у казаков кончилось, пьяно посматривали на доброго десятника.

    – Дай три рубля, Иван! – Фома Черкас сверлил Лыкова единственным нетрезвым глазом.

    – Всё, спать ложитесь! Три рубля! Годовое жалованье твое, Фома!

    – Знаю, а ты дай! Кабалу на себя напишу в десять рублей! Соболями отдам!

    – Данила сказал, кого еще возле бани увидит, на цепь посадит.

    – Иван, выручай! Не то крест пропью! – не отставал Черкас.

    – Фома, ты Данилу знаешь: разрешил погулять, будьте довольны. Савву-толмача никто не видел?

    Мужикам, однако, было не до Саввы, подобрали армяки, сняли котел с варевом и, пошатываясь, потянулись на коч, там можно было покурить, никого не опасаясь.

    Савву Иван нашел в кузне. Михайла за эти дни осмотрел пушки, две разорвало совсем, пороху дуром переложили, когда палили в именины царя, их уже не починить было, а одну наладил. Кузнеца в Жиганском давно не было, дел накопилось, казаки и промышленники несли для поправки оружие огневого боя, копья и помятые куяки, а больше просили разных наконечников для стрел.

    – Еле нашел тебя, Савва! Ты что же тут… – Иван запнулся на входе в кузню за какую-то железяку. – Здорово, Михайла! Бог в помочь!

    Савва стоял у окна, макал перо в чернильницу и писал в небольшой книжице. Поднял на Ивана приветливый, чуть глуповатый взгляд.

    – Чего здесь-то? – присматривался Иван, до него не доходило, чем так доволен чертежник.

    Михайла осторожно, стараясь не нарушить собранный, но не заклепанный замок, отложил пищаль в сторону и взял трубку.

    – Савва тут с тунгусами и якутами, как мы с тобой, разговаривает. Они его за своего принимают! – добродушно щерился Михайла. – Железки мне несут, а он их про реки расспрашивает.

    Савва перестал писать и закрыл книжку:

    – Тунгусы лучше всех иноземцев про реки знают! И рисовать горазды!

    – Так ясно, кочуют всю жизнь! Они и вожи самые добрые. Чего рассказали?

    – Есть за Оленьком река немалая, Анабар называется, про нее и в росписях Анисима Леонтьева есть!

    Темные глаза толмача блестели, говорил быстро. Под хмельком, понял Иван. Оттого и глаза вразброд.

    – Один старик сказал, Анабар вершинами к Вилюю уходит! Большая река, получается, – не меньше Оленька!

    – Ну-ну, – усмехнулся Иван на нетрезвого мальца.

    Михайла достал откуда-то четверть зеленого стекла, отомкнул деревянную пробку и стал наливать в чарки.

    – Бери-ка, Иван!

    – Не буду! Завтра, бог даст, выходим, Кокора уже загрузился.

    – Бери, это пиво, Ворыпаев прислал, говорит, решетки ему новые ковать! – Михаил отпил из чарки. – А хрен вот ему по самые уши!

    – Чего это? – не понял Иван.

    Михайла вкусно затянулся трубочкой и не без удовольствия пояснил:

    – В жизни ни одной решетки не сладил.

    – А тебе какая разница, чего работать? – Иван тоже отпил и поморщился на крепость.

    – Мое дело! Ты лучше скажи, как вы вдесятером против тех тунгусов пойдете? Они вам вместо ясака секир-башка делать будут! Савве вон всякого порассказали.

    – Да ладно…

    – А если их толпа соберется, да нежданно?

    – Тунгусы, чай, тоже люди, просто так не кидаются. – Иван помолчал, хлебнул еще пива. – Данила с ними умеет сговориться.

    К Колмогору приходили передовщики ватаг, напрашивались в попутчики, но, узнав, что он идет не на восток, а на запад, за Оленек, сильно удивлялись, расспрашивали настороженно. Приходили и приказчики торговых людей, предлагали выкупить судно, сулили большие деньги. Эти тоже метили на дальние реки, нечасто, но звучала и Колыма-река. Никто не знал, как до нее далеко.

    Вся разношерстная толпа промышленников, торговых и гулящих людей правдами и неправдами стремилась в дальние пределы, куда не добрались еще государевы острожки и указы. В тайне держали свои задумки. Как сладкая девка, манила дальняя сторона нетронутостью пушных угодий и детской наивностью иноземцев, что легко меняли меха на стеклянные бусы и, пока не являлись казаки за ясачным сбором, были дружелюбны и охотно помогали оленями и собаками, показывали короткие пути на дикие реки.

    С востока, с Омолоя, Яны, Чондона, Индигирки и с их притоков, везли тьмы мягкого золота. Удачливая ватага промысловиков за осень-зиму добывала в ловушки-давилки и сотню, и больше сороков соболей. Но кроме того, на прибрежных островах в Студеном море в последние годы сыскался ценный рыбий зуб[50], его весь, и дорого, скупала государева казна.

    С востока везли, туда и рвались. Все дальше и дальше уходили, стремясь поспеть первыми.

    Данила провел эти дни в тяжких раздумьях. Он не верил Кокоре, слишком уж далеко было, да не простым, а крепко ледовитым морем, не могло там собраться столько кочей. Но тут же и сомневался – на его глазах где только не объявлялся лихой народ, расползался по новым, нетронутым угодьям, никакие препятствия и опасности не останавливали.

    Так вешняя вода выходит из берегов, неудержимо заливая все окрест.

    Морской путь, о котором он мечтал два года, пустынный и не знавший еще парусов, мог оказаться совсем иным. Он воображал, как идет мимо устья Индигирки, а там толпа промышленников и казаков… Склоки, а то и драки было не избежать, первый, кто кинется в погоню, будет Михайла Стадухин; немалые, видно, посулы[51] занес он Урасову за свою отпускную грамоту.

    Идти в те края воровски, без воеводского отпуска, было ненадежно. Данила хотел говорить об этом со своими мужиками после Жиганского и теперь напряженно соображал. Перебирал людей, кто плыл с ним в первый раз: Юшка и Маня – обычные крестьянские парни, крепкие и простые, эти, скорее всего, согласятся; на промышленников Ворону и Трофима Малька тоже можно положиться, смекнут о соболях. Гулящий Устин Петров по-прежнему был себе на уме, мог остаться с ними, а мог и сойти. Из старых Никита с Фомой, Иван и Василий. Надежные, без них нечего и думать о дальнем походе, но их слишком мало.

    Загвоздкой был и Вятка со своими людьми.
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    С раннего утра полил сильный дождь со встречным ветром. Отчалили только к обеду. Лило и теперь, казаки в четыре греби выводили коч на быструю ленскую струю. У прави́ла стоял Иван Лыков. Он только что закончил шептать молитвы, которые всегда читал перед выходом. Перекрестился широко и трижды кланяясь: один поклон – кочу, другой – парусу и снастям, и главный – Господу нашему Иисусу Христу. Вспомнил, что сегодня праздник Двенадцати апостолов – 30 июня. Иван прикидывал, хорошо ли выходить в такой праздник, и ему казалось, что ничего, и даже к добру – целая дюжина защитников провожала в дорогу.

    Даже дождь стих на время молитвы, но вскоре судно снова вошло в стену холодной воды. Впереди ничего не разобрать было. Дым от очага, что развели внутри коча, вытягивало плохо, и он сочился из щелей палубы под ногами. Люди кашляли, но там было сухо.

    Наверху, кроме Ивана и гребцов, никого, Юшка Пьянов стоял на правом борту, Маня Кишка на левом, прикрылись холстинами и размеренно заносили длинные греби – два шага вперед, два назад, и опять… По ним текло ручьями.

    Вся широкая пойма реки была в лохматых седых тучах – темное, мрачное небо, просвета нигде. Непогода встала надолго, и это тоже, по приметам десятника Лыкова, было хорошо: в худую погоду выйдешь – дальше всё слава богу сложится.

    – Маня! Чего воду гладишь?! Наваливайся маленько! – Иван кивнул на кочи Кокоры и Свешникова, шедшие впереди.

    Маня Кишка был выше Юшки и в плечах шире, но нутром дохлее, греб лениво, всем видом показывал кому-то, самому себе, видно, как ему холодно и мокро.

    На палубу выбрался кузнец Михайла Переяславец. Встал рядом с Иваном, прикрывая рукой дымящуюся трубку.

    – Закурить тебе? – спросил Ивана.

    – Нет, – мотнул мокрой бородой десятник.

    – Ты, Иван, если помочь где надо, скажи.

    – Добре, – кивнул Иван. – Ты теперь куда же?

    – Не знаю, до низов доплыву, где промышленники зимуют… – Михайла, щурясь от дождя, разглядывал мрачные горы, подпирающие небо. – Больно это все мне нравится! – Он потянул из трубки, щуря умные глаза. – Я бы и с вами пошел, небось воевода башку не отрубит, да, кроме железок, не умею ничего.

    – Данилу спроси. – Иван смахнул воду с носа. – Лишним никак не будешь!

    – Ну-ну…

    Замолчали, внимая тихой пасмурной погоде.

    – Гляди-ко! – Маня бросил грести и то ли радостно, то ли осторожно указывал на берег. – Тунгусы?!

    На берегу в лесочке топтался конный отряд. Недалеко, из лука оттуда не достать было, но всадники на невысоких якутских конях хорошо были видны. Не прятались, молча наблюдали за проплывающими судами.

    – Немирные, похоже, – щурился Иван на берег. – Предупредить бы в Жиганский, да как?

    – Якуты! – уверенно определил Михайла и отворил двери казенки. – Их все оружие!

    Кузнец так и не поладил с жиганским приказным и, бросив кузню, уплыл с Данилой. Иван не очень понимал, почему нельзя было сковать те решетки, и теперь думал, как все это рассудит скорый на гнев воевода Урасов. Любого другого высек бы нещадно и в тюрьму засадил бы, но Переяславец был мастер. Ан и мастера высечет… По-другому как?

    – Навались, ребята, остров впереди! – зашумел Иван гребцам и придавил сопец, уводя коч правее.

    Остров был длинный, песчаный, на мысу понуро сидели мокрые чайки. Иван с тревогой посматривал, не зацепят ли отмель, поверхность воды бурлила, и из-за этого не понять было, сколько глубины под судном. Кочи Кокоры прошли сильно правее.

    – Маня! – уже совсем зло крикнул казаку. – Греби, черт!

    Дождь двое суток день и ночь сыпался с неба. Казаки менялись на гребях, но все были мокрыми, одежда не сохла, а Кокора все шел и шел. Солнце уже не заходило, и в такую серую погоду ночь от дня не отличить было. Только вечером на третьи сутки бросили якоря в заводи под высокими скалами.

    Натянули балаганом[52] запасной парус и в очаге на палубе завели хороший огонь. Все собрались вокруг, грелись, сушились, варили оленину в котлах. Девочка у Настасьи кашляла, мать поила ее теплым отваром и тихо разговаривала с ней на своем языке. Дождь барабанил по натянутому холсту, по швам сочилось и капало. Время от времени со скалы с гулким перестуком летел камень и с громким эхом падал в воду недалеко от борта. Иногда камней летело много, разговор замолкал.

    Савва взял кусок вареного мяса и понес аманату. Тот сидел внутри, в деревянной клетке, замкнутой на замок. Тунгусу было, как и Савве, лет шестнадцать. Его звали Инка, невысокий и не особенно ласковый, он много спал, и взгляд его был вял, если он вообще поднимал его на толмача. Все на нем было тунгусского покроя: кафтан из ровдуги[53], не сходящийся на груди, нагрудник и такие же портки. Одежда была крепко поношенная, но удобная и украшенная узорочьем из бисера.

    – Еду принес, – сказал Савва по-тунгусски. – Сыро тебе здесь? Холодно?

    Инка не ответил, взял мясо и начал есть.

    – Вот хлеб. – Савва пригляделся к сумраку, просунул краюху на лавку.

    Инку привели к ним на коч из жиганской аманатской тюрьмы. Парнишка был диковатый и безразличный ко всему. Дал казаку снять тяжелую колодку с рук и шеи, спустился в грузовой отсек и молча лег на свой кукуль[54]. На то, что он в клетке, не обращал внимания. Привык к жизни под замком. Кормили заложника два раза в день юколой из сухой щуки, два куля с ней дали из Жиганского. Иногда Савва приносил чего-нибудь горячего. Инка брал еду, не благодарил и не поднимал головы. Савва понимал и жалел парнишку: если бы его самого вот так, просто за то, что он чей-то сын, посадили в тюрьму… Он пытался поговорить с тунгусом, но тот отвечал неохотно, толмач был для него таким же, как и все другие. Савва знал только, что Инка – сын нижнеленского князца и сидит в Жиганском уже два года. Последний раз родники навещали его прошлой весной, когда приносили ясак, но больше не приходили. В Якутском решили, что они сошли от ясака куда-то на запад, поэтому и направили его в острожек к Вятке, а может, просто избавлялись от аманата, который напрасно ел казенный хлеб. Савва думал над этим. Тунгусы только в случае какого-то несчастья бросали своих родственников, посаженных в аманаты. Спрашивал Инку, но тот ничего не знал или не хотел говорить.

    Сверху на палубе что-то громко упало, и все засмеялись. Пленный тунгус, не обращая внимания на чужое веселье, доел хлеб и снова взялся за мясо.

    Савва поднялся наверх. Было сумеречно, на других кочах тоже грелись у костров, разговоры гулко отдавались от близкой скалы. Кузнец Михайла сидел в стороне ото всех на корме. С чаркой и дымящейся трубкой. Слушал, как камни падают в воду.

    Дождь кончился, но еще несколько дней шли медленно, в основном на веслах, ветер либо был боковой, либо упирался навстречу, река широка, часто разбивалась на протоки. И пустынна, пару раз видели чумы иноземцев где-то на дальнем берегу и однажды ранним утром – костер на острове. Огонь горел, но рядом никого не было.

    На шестой день пути долина реки стала заметно у́же, окрестные хребты подошли к самой Лене, течение усилилось. По правому берегу, вдоль которого плыли четыре коча, на многие версты тянулись высокие осыпные скалы. Иногда они разрывались долинами ручьев и речек, густо заросшими молодым ельником.

    И самому долгому ненастью приходит конец. Южный ветер принес с собой синее небо, жаркую погоду и поднял паруса кочей. Солнце не заходило. Ближе к полуночи все собирались на палубе – огромное светило целилось сесть впереди в просторы ленской воды, но, так и не коснувшись ее, на глазах у людей начинало подниматься. Закат и восход, сойдясь в одной точке, долго цвели каждый своими красками во всю ширь неба. Ветер стихал совсем, тяжелое судно несло теченьем, только весла негромко тревожили позолоченную гладь. Казалось, что все улыбаются, да так, наверное, оно и было.

    В эти тихие рассветные часы лучше всего бывала и рыбалка. Главным удильщиком оказался вяткинский казак Ермолай: у него был драгоценный ларчик с разными крючками и самодельными рыбками из железа, свинца и олова, была и леса, плетенная из конского волоса, а еще «жилка» – из тонких оленьих жил на крупную рыбу. Ермолай неторопливо разматывал короткую, с руку длиной, уду и, проплывая нужное место, забрасывал тяжелую приманку в воду, подергивал ее и вскоре ловко подсекал обманутого хищника. Чаще всего ловились полосатые красноперые окуни и золотые язи в локоть величиной. Ермолай снимал бьющуюся рыбу с крюка и снова забрасывал снасть. Случалось, под одобрение зрителей вытаскивал таймешонка в полпудика или нельму. Зубастых щук, особенно больших, а на его железку кидались и пудовые, старик не любил – дорогую приманку могла откусить. Когда «зубастая зверила» все же хватала и начинала биться у борта, а казаки вокруг принимались орать и подсказывать, даже лезли помочь, старик умело тряс удой, щука освобождалась и уходила на глубину.

    – Я на них крюков не напасусь! – строго объяснял Ермолай, поправляя меховую шапку на лысеющей голове, он всегда, и зимой и летом, в ней ходил.

    Кто-то из мужиков тоже пытался рыбачить, но так ловко не получалось.

    – Я старика за то и взял, – важно пояснял Семен Вятка. – Он в луже после дождя поймает! Не гляди, что все зубы уже съел, и мережи наделает, и сети ловко плетет. Добытчик!

    Ермолай кормил всех ухой.

    В один из таких вечеров – они были в пути почти три недели, поджидая купеческий коч, – сошлись борт в борт с Евсеем Кокорой. Лена втянулась в одно русло и сильно сузилась – версты полторы было между высокими берегами. Течение ускорилось.

    – Ветер с моря заходит… – Евсей кивнул на закатное солнце впереди, оно садилось в нехорошую тучу. – Не хочешь отстояться?

    – Пойдем, мы эту узость в прошлом году за день проскочили, – ответил Данила.

    Они с Иваном уже обсудили темную тучу, растянувшуюся над хребтом и зловеще, словно пожаром, подсвеченную заходящим солнцем. Такая могла разродиться сильным ветром… Колмогор старался не показывать нетерпения, но по мере приближения к морю оно только возрастало. Будь его воля, не ждал бы никого.

    – Ну гляди, здесь, в трубе, не спрятаться!

    Разошлись и на гребях двинулись дальше. Данила не ложился спать, небо все больше затягивало мелкими рябыми перьями облаков, с севера ощутимо потянуло стылым холодом. Вскоре коч уже качало основательно, лобовой ветер разогнал волну, и мощное течение реки едва с ним справлялось – иногда казалось, что судно стоит на месте. Двое казаков и Савва с Михайлой в четыре греби держали нос к ветру.

    Передовой коч Кокоры, пытаясь спрятаться от ветра, ушел к левому берегу. Остальные суда держались за вожаком, но вскоре ясно стало, что дует здесь почти так же, а течение слабее – судно начало двигаться в обратную сторону. У Данилы на каждой греби стояло уже по два человека. Ветер продолжал усиливаться, вся река покрылась белыми гребнями. Кокора подошел к самому берегу и бросил якоря. То же сделали и другие.

    Васька с казаками вывалили за борт оба носовых якоря, отпустили канаты на полную длину, но якоря не держали, ползли по дну. Ветер сатанел, поднимая волны выше бортов.

    – Оборвем якоря, Данила, – хватаясь за рею, пробрался с носа Василий. С бороды текло, как из мочалки.

    – Ну-ну. – Пятидесятник следил за передовыми судами, там, видно, происходило то же самое. – Близко к берегу встали, привалит – разобьет!

    Большой коч Кокоры тяжело вздымался в волнах, на нем снова появились греби. Судно разворачивалось в обратную сторону. По ветру. Рея с парусом полезла вверх по мачте.

    – Вытягивай якоря, Васька!

    На носу заскрипел ворот, потянул судно против волны, заливать стало сильнее. Волны летели уже через судно, но насквозь мокрые мужики делали свое дело. Данила видел, как во многих, и в нем самом, уже загорелся упрямый огонь. Страх был у всех, и он был веселый!

    – Не дави! Порвете! – орал на мужиков Васька. Он на корячках опасно стоял на самом носу и следил, как ветер таскает коч вокруг якорных канатов. – Давай помалу! Еще! Стой! Не дави!!!

    Из-за бури один мат и был слышен. Выдрали якоря и стали разворачиваться. Передовые кочи Кокоры, взяв ветер, быстро удалялись в обратную сторону. Разворачивался и Свешников. Река вокруг вовсю бушевала лютой непогодой.

    Стали поднимать парус, его перекосило, захлестнуло блок на вожже, Савва, стоявший ближе всех, опасно вскочил на борт, сбросил перехлест, судно рухнуло вниз, и он неловко, спиной полетел в воду. Все остолбенели от такого безрассудства, не растерялся один Михайла, перегнулся через борт и успел уцепить толмача за ворот армяка. Савва с головой погружался в волны, его било о борт, но кузнец держал мертво. Васята с Данилой ухватились за что пришлось и выволокли толмача на палубу. Савва сидел под бортом, поправлял очки и щупал шапку на голове. Ее не было.

    – Не лезь не в свое дело! – рявкнул Данила маленько со злобой, разбирая веревку.

    Савва не ответил, поднялся и отошел в сторону. Даже не глянул на Данилу, словно ничего не случилось.

    И на треть не подняли парус, судно уже тянуло так, что за мачту было страшно. Коч взбирался и тяжело, со скрипами и глухими ударами, падал в волны широким яйцевидным дном, палубу захлестывало уже не ведрами, но бочками. Данила сам встал на сопец, рядом Иван и Васята вцепились кто во что мог. Временами втроем хватались за прави́ло и удерживали судно.

    – Море! – проорал Иван в самое ухо Даниле. С его острого носа и по щекам текли веселые ручьи. – Не злись на толмача, глупый еще, я сам ему разъясню.

    Михайла и мокрый Савва тоже были здесь. Михайла держался за крепко, видно, вывихнутое плечо, лицо же толмача беспечно сияло от бушующей стихии. Очки были залиты водой. Временами что-то кричал Михайле, тот кивал согласно, как будто бы и довольный, но опасливо покрепче прихватывал канат.

    Данила строго и сосредоточенно глядел вперед, не упуская из виду и опасно гудящие снасти. Помор был доволен кочем, а буря была ему за обычай. Но и мужикам своим был рад: никто не дал слабины, а такое случалось с теми, кто не знал моря, – со страха и под себя ходили… Даже этот зеленый петушок Савва… Полез, мать его! Васята следил за канатами, воющими от напряжения: за «вожжами», держащими рею паруса, и за «ногами», что растягивали высокую мачту-щеглу.

    Четыре коча неслись по ревущей, клокочущей лохмотьями реке. Так проскочили верст двадцать, а то и тридцать, горы вокруг стали расступаться, узкая ленская расщелина заканчивалась, впереди показались острова, за которыми можно было отстояться.

    Кокора, хорошо знавший реку, ушел к правому берегу и почти совсем убрал парус. Данила держался за ним, не очень понимая, куда направляется передовой коч, но вскоре на береговом склоне показалась зеленая полоса спускающегося к Лене леса. Кокора уже оборачивал мыс.

    В устье речки тоже крепко дуло, но качало меньше. Встали на якоря. Мужики развесили на ветру мокрые армяки и спустились в казенку. Тут было более-менее сухо и казалось, что тепло. Переодевались устало, обсуждая непогоду – надолго ли.

    К ночи ветер усилился, перевели кочи глубже в речку и встали к берегу. Натянули балаганы на берегу. Мужики сходили в лес, приволокли дров и зажгли костры. Варили еду, сушились, отливали воду из кочей.

    На торговом порвало парус, несколько промышленников, растянув его на палубе, латали прочную холстину длинными иглами. Алексей Свешников что-то обсуждал у костра с передовщиками ватаг. Разговор, видимо, был важный, даже покрутные записи достали. Два передовщика ватаг о чем-то спорили меж собой.

    Организация собольей добычи была делом дорогим, поэтому редко когда промысловые ватаги составлялись в складчину. Чаще промысловики становились покрученниками у купцов, состоятельных крестьян или монастырей. Покрученники получали от хозяина все необходимое снаряжение, одежду, продукты и деньги на покупку кочей или лошадей, чтобы добраться до мест промысла. Вся добыча в такой ватаге шла на кучу, а по окончании промысла и уплаты десятинной промышленной пошлины хозяину отдавали две трети добычи. Оставшуюся пушнину промысловики продавали, вырученные деньги делили между собой. Передовщик обычно получал двойную долю.

    В одной ватаге купца Свешникова было десять, в другой двенадцать человек. На одного промысловика приходилось двадцать пудов ржаной муки, пуд пшеничной, пуд разных круп и гороха, по пуду меда и соли, мешки с луком и чесноком. А еще на обе ватаги для промысла и обмена везли с собой четыре пуда медных котлов, пуд олова, два пуда свинца, пятнадцать фунтов одекуя и бисера, пятьдесят ножей, пятьдесят аршин белого сукна, сто аршин холсту среднего и толстого, триста саженей сетей неводных, пуд прядева неводного, пятьдесят промышленных топоров, шестьдесят камусов[55] лосиных, тридцать обметов[56] на соболя, сорок варег, двадцать пять чарок, пять пешней, две сковороды, восемь промысловых собак, на каждую из которых приходилось по десять пудов корма, и много чего еще. Больше чем в тысячу рублей обошлось Алексею Свешникову снаряжение двух артелей. Луки и стрелы, рогатины и пальмы, как и огнестрельное оружие (оно было не у всех), у промысловиков были свои.

    Савва занес ширину и глубину речки, в которой они отстаивались, в свою книжицу и пошел вверх по руслу. Берега речки густо заросли лесом, из него, возвышаясь над вершинами деревьев, торчали каменные останцы[57], а в тенистых местах лежали грязные прошлогодние снежники в два и три роста. За ближайшим поворотом реки на опушке леса горел костер, возле сидел Трофим, его Черкан носился по прибрежным лопухам. Ветер, бушующий на Лене, здесь почти не ощущался, лишь временами шальной порыв закручивался с речки и взметывал огонь. Трофим обдирал куропатку, еще две лежали рядом, пес подбегал, совал нос в еще теплых птиц.

    – Когда же успел? – Савва взял в руки небольшой, сложно изогнутый лук Трофима, попробовал тугую тетиву.

    – Молодняк, подпускают, хоть шапкой бей!

    – Давно на промысел ходишь? – Савва присел рядом на бревно.

    – Второй год, прошлую осень на Енисее, на Бахту-реку в ватагу подряжался.

    – И много добыл?

    Трофим взрезал птицу, достал внутренности и подозвал пса.

    – Худой промысел был, когда разочлись, на мою долю всего тридцать рублей вышло. В убытках остался. – Трофим поднял голову на Савву и виновато улыбнулся. – Промысел – дело такое, не угадаешь. Весну на заготовке леса работал, чтоб отцу деньги вернуть, там Гришка Ворона уговорил в Якутский идти. В этих краях хорошо добывают, и соболь лучше.

    – Не опасно вдвоем? – Савва подбросил сучьев в огонь.

    – Хоть в ватаге промышляешь, хоть вдвоем, по лесу все равно один ходишь. – Трофим взялся за последнюю птицу. – И лось стоптать может, и медведь изломать…

    – А иноземцы?

    – Те скорее помогут, чем обидят… Если им не пакостить.

    – Растолкуй добром, вот вы пришли – и что делаете? Большая у вас ватага была?

    – Одиннадцать человек. На лодках вверх по Бахте-реке поднялись, стали главную избу рубить, дрова готовить…

    – Лошадями лодки тянули?

    – Нет, все на себе, где парусом, где бечевой… Избу поставили, по угодьям разошлись, нам с напарником дальняя речка досталась, Тынеп называется. Пришли, срубили три зимовейки по притокам, дров наготовили, птицы добыли на приманку, рыбы, понятно, запасли себе и собакам… Как раз река вставать стала, соболь почти выкунел, тут бы и лови его, да снег пошел, какого не упомню. Почти две недели в избушке сидели – ни лучного промысла, ни кулемок толком не нарубили. Навалил по пояс, и на лыжах-то трудно, а собаке совсем никак, хоть на себе ее тащи. Следов собольих поначалу добре было, а что сделаешь? Потом и этого не стало, прошел, видно, ходовой соболь, местный остался, чего-то наловили с грехом пополам. – Трофим гладил умную голову пса, тот подошел послушать про их прошлогодние мытарства. – Места там добрые, лося много, оленей. Не голодали. Рыбы по ямам черно стояло.

    – Долго вы там были?

    – В сентябре зашли, в конце января обратно стали собираться, у других-то мужиков в ватаге хуже, чем у нас, получилось, и по сороку не добыли.

    – Ты откуда родом?

    – Отец из Вятки, в Енисейск на пашню перевели, там сейчас. Заимка у нас своя, братья с отцом пашут.

    Трофим закончил с птицами, вытер нож о траву и сунул в деревянные, обшитые кожей ножны.

    – Мне в лесу пригоже… – улыбнулся в небольшую светлую бороду. – С пяти лет петли на зайца и птицу ставил, белок стрелял – тятя мне лучок небольшой сделал. Раньше на Енисее зверя больше было, да повыбили, а тут промышленники с Лены мешками соболя потащили… Ну и умолил отца.

    – А чего без пищали?

    – Что мне с ней? Тяжела да капризна, из лука ловчее, в лесу всегда накоротке бьешь.

    Савва помолчал, наблюдая, как Трофим бережно отсыпает крупу в котелок.

    – Я из лука плохо стреляю, научи меня!

    – Ладно, – согласился Трофим и, взяв котелок, пошел к реке. – Горячего похлебаешь с нами?

    Погода не унималась еще два дня. Промышленники мастерили из тальника черканы[58] на горностая, вязали сети, рыбачили небольшими неводками, попытались и мяса добыть вверх по речке, но вернулись пустые. Бивень мамута принесли, их немало валялось по притоку, но этот был больше сажени длиной, а изогнут так, что получался почти полный круг. Растрескавшийся, правда, и ни на что не годный – видно, давно вымыла его река из мерзлоты.

    Михайла отточил нож, побрил себе бороду и голову налысо. Казаки неодобрительно посматривали на голые татарские скулы и череп кузнеца, но он только посмеивался. Еще нескольким казакам и промышленникам волосы подстриг ножницами, а кому и обрил, делал это ловко, почти никого не порезал. Череп у Михайлы был ровный и гладкий, в отличие от казачьих. Тут особенно отличался Фома Черкас – живого места не было от рубцов на его бритой башке. Мало что левого глаза не было, еще и пол-уха срезано.

    – Ай, Михайла! – притворно верещал казак. – Гляди там! Не деревяшку скребешь!

    – Вот уж мне на это дело насрать, я те скажу! – улыбался сосредоточенно кузнец.

    – Ай! Порезал, что ль?

    – Сиди тихо, Фома! – Михайла балагурил, сам же бережно скоблил намыленную голову старого вояки. – От, я вижу, турки тебя не больно жалели!

    – То не турки, то – лях! – Фома потрогал рваный шрам на месте глаза.

    – Не верти башкой! – Михайла перестал брить, отстранился. – Надо было оселедец тебе оставить!

    – Та не-е, что ты, москаль, в том понимаешь? – Фома сидел не шевелясь и только зыркал черным разбойничьим глазом. – Брей по-татарски!

    – А хошь, и с этой стороны пол-уха отрежу? Одинаково будет!

    – Не замай! Пусть так, а то иноземки любить не станут! Подумают – черт какой-то безухий!

    – Да ты и есть черт!

    – Не-е, мы православные!

    – Одно другому не мешает… Где же тебе его оттяпали?

    – Это когда Азов воевали! – щерился Фома. – Как полбашки не снесли!

    Побрил и Фому. Михайла вымыл нож, подвел острое лезвие на ремне.

    – Ну, кого еще? О, Савва! Давай-ка твои косы деду Ермолаю подарим, он из них снастей накрутит!

    Савва наблюдал за всем действом с особым любопытством. Улыбался своей загадочной, изучающей улыбкой.

    – Чего думаешь? Вот. – Михайла провел по своей гладкой голове. – От комарей хорошо, маслицем лампадным помажешь, комар на тебя заходит кровушки испить, а и заскользил, бедолага!

    Все засмеялись такому ловкому кузнецу, а Савва решительно сел на бревно перед Михайлой, снял ремешок с волос:

    – Давай!

    – Как же тебя?

    – Налысо!
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    На третью ночь ветер стал стихать. Растянулись по реке, торопясь проскочить узкое место. На кочах поставили все греби, на больших их было где шесть, а где и восемь, ровно поднимались и опускались в воду. Было пасмурно, тихо и по-зимнему холодно. Река стремительно катила к недалекому уже морю. Студеному морю, Святому, Ледовитому или Полунощному – по-разному его называли, а в особых случаях со всем уважением – Море-океан.

    Зимовье промышленников, о котором их предупреждали в Жиганском, увидели издали. На высоком берегу что-то вроде острожка было устроено – по осени сторожевые стены делали из бревен и снега и обливали водой, теперь же все растаяло, стены стояли дырявые – уже не нужны были, следующую зиму жить здесь никто не собирался. Внутри изгороди были чумы, в которых и зимовали, и два невысоких бревенчатых амбара, срубленные все из того же собранного по берегу плавника[59]. Рядом над обрывом – кособокая, но веселая часовенка с высоким крестом.

    Ранние морозы застали в этом месте два коча с промышленниками, что поднимались в Жиганский. Реку сковало льдом, и полсотни человек остались переждать долгую зиму. С ними было и несколько казаков с государевой пушной казной, что везли с дальних рек.

    Одичавшие от скудной жизни зимовальщики ждали судов с купцами и хлебом. Кто-то из промышленников думал продать соболей, пополнить запасы и вернуться на свою промысловую реку, другие собирались с казаками в Якутский. Все рады были первым людям. Отвешивали на берегу пуды ржи, торговались в чумах о мягкой рухляди. Хлеб здесь стоил дороже, чем в Якутском, соболя – дешевле. Колмогоровские казаки чесали репы – тут выменивать или уж дождаться совсем диких мест.

    Среди пестрой толпы вынужденных сидельцев зимовья выделялся нестарый мужичок с жидкой бородкой. В ветхой, дыр на ней было больше, чем целого, монашьей рясе, подпоясанной веревкой. Данила видел, что им помыкали кому не лень, всякую работу давали делать, и он все делал, хотя и не сильно ловок был. Все над ним посмеивались.

    Евсей Кокора ничем не торговал и к вечеру собрался выходить. Его люди стояли у кривоватой часовенки с шатровой крышей. Этот непутевый мужичонка-монах за зиму и соорудил ее на высоком месте над рекой. Стены щелястые, из плохо подогнанных бревен, что принесла река в эти безлесые места, но крест над шатром возвышался высоко. Когда подплывали, его первым и увидели.

    Мужики крестились у аналоя[60] с иконами, серьезные, без шапок, кланялись низко. Тихон – так звали монаха – читал неторопливо и вдумчиво, в книгу почти не заглядывал. Почти час простояли. Монах не был священником и на церковные таинства права не имел, но до ближайшего священника было две тысячи верст, даже в жиганской церквушке он бывал наездами, а впереди у мужиков был трудный ледовитый путь, и они, строгие и отрешенные, подходили, целовали икону и худую благословляющую руку монаха, оставляли суеверные копеечки. Тихон на деньги внимания не обращал и после службы их не собрал, крестил казаков строго и с душой. И в лице, и в осанке его сейчас не было ничего от того драного мужичка – будто бы и ростом стал выше. Его латаная ряса не мешала важности его дела, а может, и помогала.

    Этот Тихон приходил к Даниле, просился с ними, соглашаясь на любую работу только за хлеб. Данила отказал – больно нелепо выглядел монашек, да и не до него было.

    Пока плыли, он не стал ни с кем разговаривать, опасался, что дело дойдет до Вятки, теперь же, переговорив с зимовальщиками, понял, что Кокора говорил правду – о большой и богатой Колыме уже знали все. Рассказывали и такое, что кто-то собирается переходить с Индигирки на Колыму сухим путем, а может, и перешел уже.

    Данила мрачнее тучи сидел на корме своего судна и глядел на берег, с трудом удерживал себя, чтобы не выпить. Иван с Васькой сторговали у промышленников небольшой карбас, плотник возился с ним на берегу: конопатили, смолили, меняли мачту и веревки.

    Наглый, идущий напролом земляк Михайла Стадухин опередил его. «Двух соболей подаришь – десять украдешь!» – беззастенчиво и весело щерился Мишка. Данила так не умел. Подносил воеводе поклонных соболей, как было заведено, но не ради воровства… Да и не в соболях было дело. Он опоздал в эти края лет на десять, и за это время все поменялось, его мечта о нетронутом востоке, о вольном плаванье, как ходили те, кто пришли сюда первыми, перестала существовать. Царский стольник Урасов где силой, где хитростью установил здесь не государевы, а свои порядки. Ему платили все: за отпуск на новые реки, за право торговать запрещенными товарами… Данила глядел на берег, там, каждый со своими заботами, бродили бородатые мужики. Умелые, рукастые мужики, уходящие бог знает как далеко, добывающие по лесам драгоценных зверьков, зимующие, где застал мороз… Данила воображал, скольких трудов стоили эти меха, и понимал, что не только корысть привела их сюда. Корысть была главной для Урасова, для Сибирского приказа, для государя, торгующего на соболей с заграницей. Для мужиков же, которые знают, как добывается мягкое золото, не корысть была главной, но эта вот жизнь. Как и для него, любящего и знающего море, Данилы Колмогора. И вот Урасов ради своего воровства вяжет его по рукам и ногам. Мозг Данилы бурлил, не находя выхода.

    На берегу все перестали работать и глядели вверх по широкой Лене. Низкое вечернее солнце высвечивало несколько парусов. Данила бросил свои думы… три, четыре… большие, почти квадратные кочевые паруса медленно выплывали из-за далекого поворота. Мужики на берегу оживились. Гадали, кто это. Данила тоже не знал.

    Кочи, их было пять, подходили, разворачивались носом против течения, чалились к берегу выше и ниже судна Данилы, на каждом было полно людей. Все это было непонятно. Данила узнавал многих казачьих начальников, что были на судах, они должны были идти по другим рекам, кто на Вилюй, кто вверх по Алдану.

    Люди стали спускаться на берег, и вскоре выяснилось, что все они беглые.

    Данила первым ушел из Якутского, а неделю спустя в остроге начались волнения. Служилым, назначенным не на самые дальние реки, Урасов стал выдавать по половине годового хлебного довольствия, денег же не давал совсем. Народ забродил, стали собираться и шуметь, многим воевода был должен еще и за прошлые годы. К служилым присоединились гулящие, при найме им тоже полагался корм. Урасов со своими людьми разогнал одно такое сборище, зачинщиков выпорол батогами, но это только разозлило народ.

    Составили общую челобитную, в ней указали на тяжелые казачьи службы зимой и летом, на которые они поднимались «собой», на свои средства покупая у торговых и промышленных людей и у якутов коней, и кочи, и лодки, и нарты, и лыжи, и собак по дорогим якутским ценам. Для того одолжали вконец и стали босы и голы. Особенно настаивали на отдаче хлебных долгов, без которых в походах им приходилось голодать, есть траву, и сосновую кору, и коренья, и всякую скверну.

    Принесли челобитную, собрались у приказной избы и стали шуметь большим шумом и невежливо, отказывались идти на службу, пока воевода не даст полного жалованья деньгами и хлебом.

    Урасов снова попытался применить силу, но толпа разъярилась так, что воевода едва успел закрыться в своих хоромах. Его людей избили, бороды у них повыдрали и, выпустив из тюрем своих товарищей, замкнули туда воеводских. Снова пошли к Урасову, но тот продолжал грозить расправой. И тогда бунтовщики своей волей сбили замки на хлебных амбарах.

    На другой день, силой отняв у торговых людей кочи, загрузились хлебом и оружьем и пустились вниз по Лене. На судах были служилые, гулящие, были и промышленники – все, кто решил уйти на дальние реки, куда они и раньше просились у Урасова, да он не пустил. Больше сотни человек поплыли, по дороге догнали и разграбили несколько судов торговых людей.

    Добрых кормчих у них не хватало, стали звать Данилу с собой. На дальние реки.

    Вятка со своими сидели на берегу и горячо обсуждали это дело. Заманчиво было, пользуясь этим большим шумом, сбежать туда, откуда пахло богатством. Временами то Вятка, то Ермолай ходили к бунтарям и что-то выспрашивали.

    Данила с Иваном курили на корме.

    – Они и между собой еще передерутся… – Иван хмуро глядел на берег. – Прут сломя голову сами не знают куда!

    – С разбоя начали, им и кончат! – Данила был сильно возбужден происходящим. Будь это как-то по-другому, без грабежа и насилия, он бы ушел с ними, теперь же глядел на весь этот суетливый базар с досадой и ревностью. За его мечтой плыли. Он и сам только что думал о таком же…

    – Не дойдут на Колыму, до первых льдов эта веселуха! – Иван нервно потянул из трубки, прищурился и покачал головой: – Вина с собой награбили двадцать бочек.

    – Чего же трезвые?

    – Договорились до дальних рек все довезти. Держатся, пока от Урасова бегут, а в море что будет? – Иван вытряс прогоревший табак за борт. – А ты чего думаешь? Неужели с ними хочешь?

    Данила молчал. Представлял, как плывет на своем коче среди этих воровских. Там было немало его знакомых, обычные мужики, не хуже и не лучше других, да сорвались, вразнос пошли. Даниле никакой грабеж был не по нраву.

    – Наедимся с ними говна, попомни мое слово, Данила. Во льды зайдем, то одних, то других спасать придется. Айда лучше, как Урасов наказал, там нет никого, а погоды дадут, так нынче же осенью вернемся в Якутский.

    – С ними не пойду, – качнул головой Данила. Распрямился и стал выбивать трубку. – Опять не по-нашему выходит, Ваня.

    – Не мучай себя, побежим спокойно, сами себе хозяева! Эти вон, может, здесь сойдут. – Иван кивнул на вяткинских, они все рядились, руками махали. – Нам и лучше, зимовье не надо будет ставить. Урасов и про ясак ничего не наказал, остается Анисим да чертеж – почти вольными плывем!

    – Так уж и вольными… – усмехнулся Данила, но Иван говорил дело, про ясак указания были самые общие.

    – Ну! А берега-то начертаем. Ты видал, чего Савва наделал?

    – Чего?

    – Хех, так он для купца… Погоди-ка. – Иван завертел головой. – Савва!

    – Я здесь, – раздался голос из казенки.

    Данила нахмурился: толмач мог все слышать.

    – Ты не отдал еще?

    – Нет, заканчиваю.

    – Подай-ка Даниле поглядеть.

    Савва выбрался наружу, дул на бумагу, суша чернила. На чертеже, размером локоть на два, была прорисована река Лена от Якутского острога и до самых низов. Со всеми притоками и большими островами, названия которых он выспросил у жиганских тунгусов, у опытных казаков и промышленников. Данила, год назад ходивший здесь, имен этим притокам и островам не знал – Лена была для него только дорогой к морю. С недоверием разглядывал работу чертежника. Изображено было не худо. Даже и Оленек, и переходы с Лены на Оленек изобразил.

    – Вот, Свешников ему заказал… – улыбался Иван.

    – Откуда же перевел? – перебил Ивана пятидесятник.

    – Сам начертал. – Савва вытер нос измаранной чернилами рукой.

    – Чего? – сморщился Данила на явное вранье. На бумаге была и та часть устья, где они еще не были.

    – Я по прежним чертежам и росписям делал. – Савва твердо, даже как на глупого, смотрел на своего начальника. – Людей расспрашивал…

    – Когда же успел? – недобро прищурился пятидесятник, раздражаясь от самоуверенного взгляда толмача.

    – Такое недолго делается. – Савва забрал чертеж. – Вы сразу скажите, если на восток пойдете, я с купцом на Оленек уйду!

    – Чего тебе там? – спросил Иван.

    – Придумаю, как на Анабар попасть. Свешников поможет, он понимает, что значит грани начертать! – Савва смотрел спокойно, даже и вежливо, но и настырно, это и злило Данилу.

    Толмач спустился на берег и направился к кочу Свешникова.

    – Видал?! – еле сдерживаясь, свирепел Данила.

    Он готов был выбросить все барахло толмача вслед за ним, и выбросил бы, если бы не чувствовал, что злость эта вызвана не Саввой.

    – Ты чего на него так? Парнишка совсем, а ловко сделал, ты где такое видел?!

    – Не вылупился еще, а петухом смотрит! – Данила развернулся на толпу мятежников. Все мужики с его коча были там, сидели среди знакомых. – Навязали на мою голову – не утонет, так другую какую дурь учинит!

    – Что же, и чертеж плохой? – в сердцах уже спросил Иван.

    – Да черт с ним…

    – Чего черт с ним? Ты себя молодого вспомни, тоже смеха хватало!

    – Я в его годах уже за кормилом стоял.

    – Потому что батька тебе доверял! Он в тебе души не чаял, а ты попусту к мальцу приметываешься?!

    – Ладно, пойду с купцом поговорю.

    – То и скажи, что блажь твоя не складывается, так к мальчишке прикопался!

    Данила замер, поднял взгляд на Ивана.

    – Ты, Ваня, нашу с тобой волю блажью назвал? А чертежи для воеводы малевать – то доблесть?!

    – Да я не об этом, чего ты?

    Данила постоял, собираясь с мыслями, и направился к сходням. Навстречу от купеческого коча шел Савва с холщовым мешком и охапкой свечей в руках. Разошлись молча, Данила даже отвернулся. У него была последняя надежда, зыбкая, как утренний туман над морем: они говорили с купцом на одной из стоянок, и тот внимательно расспрашивал о путях на восток, в Теплое море.

    Сели на бревнышко в стороне. Свешников только что выстоял против громко шумевших беглых, требовавших от него чего-то, но был почти спокоен, улыбался. Данила достал трубку.

    – Морем, говоришь… В Камчатую землю? – Свешников кивнул на воровские кочи.

    – Не веришь? – Колмогор замер, удерживая досаду. – Или этих боишься?

    – Чего же не верю, дело хорошее. Савва голландские чертежи видел, по ним получается, отсюда и до Китая добраться можно… Но сейчас не до этого, другое тебе предложить хочу.

    Данила смотрел внимательно.

    – Я нынешний год в Якутском зимовать думаю. Коча три-четыре изготовлю. Добрых, морских… – Свешников помолчал. – Ты-то к весне вернешься?

    Данила пожал плечом, не понимая, к чему тот клонит.

    – Как бы нам вокруг Таймыра путь проведать?! Никто его не знает, а выгоды большие, если отсюда, с низовьев Лены, прямо в Архангельский город ходить! Савва посчитал, раза в три путь короче выйдет, чем реками да волоками.

    – Он морские льды видывал, Савва этот? Это тебе Кокора про Таймыр напел?

    – Многие про тот путь думают. Воевода Якутский будет против, ему надо, чтобы все меха через его таможню шли, но я за зиму добьюсь у него разрешения.

    Пятидесятник смотрел с большим недоверием.

    – У меня в Сибирском приказе есть люди, – пояснил Алексей. – Если к зиме вернешься, сам кочи будешь строить. Денег не пожалею, все, что надо для хода во льдах, изготовим!

    Данила молчал. В их последнюю зимовку в Мангазее отец не раз говорил с кормчими, такими же опытными, как он, про короткую дорогу из Архангельска к ленским устьям. О большой реке Елюене на востоке уже тогда было известно от тунгусов. Весь путь был не таким уж и далеким, при добрых ветрах можно было в одно лето поспеть, Таймырский нос выступал на нем главным препятствием. Тех, кто совались туда с Енисея, не пускали льды – может быть, поэтому многие считали, что это не льды и не мыс, а матерая земля, уходящая неведомо куда на север, на тысячи верст.

    Колмогор часто вспоминал те разговоры, когда ходил по Енисею. Казенные суда в те ненадежные края не посылались, кочи же торговых людей или промышленников даже если и пробирались тяжелыми льдами, то вести о разведанных дорогах держали при себе. Разные разговоры ходили о таинственном Таймыре.

    – Ну, по рукам, что ли?! – Купец глядел очень серьезно, протянул руку. – Если осилим это дело, я других торговых людей подтяну, поставим по морскому берегу зимовальные избы… Чего ты?

    Данила все молчал, поднял глаза на Алексея, в них бродила какая-то новая мысль:

    – А чего сейчас не попробовать? В ту сторону идем!

    Купец покачал головой:

    – Дело непростое, не мне тебе говорить… Я и сюда поплыл, чтобы самому эти льды рассмотреть. Получу отпускную грамоту, суда надежные подготовим, людей подберешь… Давай, возвращайся, дел много!

    Данила кивнул, подал руку, но сам все еще думал.

    – Я знал, что мы поладим. – Купец крепко сжал ладонь Данилы. – Савву берегите! Ты путь проложишь, Савва берега на бумагу нанесет, я их в Сибирский приказ подам! Может, и вместе поедем! Был в Москве-то?!

    Данила все смотрел напряженно.

    – Посмотрим, как Савва с этим гнилым углом управится. Языком болтать – не кули тягать!

    – Это точно! – Свешников поднялся. – Не станешь меня ждать?

    – Не взыщи, Алексей, тебе тут рядом, а нам еще искать ту реку. На море один день может всего лета стоить!

    – Ну, Бога тебе в помощь, Данила!

    – И тебе, Алексей!

    Отказываться от своих душевных замыслов всегда непросто, но тут уж, видно, где-то на небе вмешались. Начиная с Жиганского Данила пребывал в больших сомнениях, и вот все разрешилось. Все еще было вилами по воде писано, но трезвый деловой настрой Свешникова, да и само это непростое дело взбодрили. Торговым людям тот короткий путь был нужен, ему тоже. Данила рад был, что у него появился сильный сообщник против Урасова. Дело, что затевал Свешников, было не просто большое…

    Он поднялся к себе на судно, хотел обсудить все с Иваном, но у того нашелся земляк среди зимовальщиков, чуть ли не из соседнего села. Иван нацедил склянку вина.

    – Данила, не ругайся, не спросясь новый бочонок вскрыл, земляк вот, Петька, соболей на Оленьке ловил! Садись с нами!

    Данила сходил за чаркой. Земляк Ивана был пожилой, почти старик, но и в эту осень собирался на промысел. На Оленьке он промышлял три года, но рассказывал неохотно. Когда подпил, Данила прямо спросил про реки за Оленьком, про Анабар.

    – Нам туда ходу нет, мы и не знаем. – Промышленник взял четвертинку луковицы и стал жевать с хлебом.

    – Так уж и не сбéгали ни разу в ту сторону?

    – И на Оленьке мест хватает, а туда небось далёко. В позапрошлом году не в те ли края воевода казаков отправлял? Ваську Терентьева да Матюху Титова… Человек пять их было. Вернулись, челом Архипу Ворыпаеву били: тунгусы тамошние, мол, крепко непослушны, вышли против них многими людьми и прогнали.

    – В Жиганском думают, не ходили они никуда, воровством сели где-то на промысел, а потом наврали… – Данила смотрел внимательно, не скажет ли старик что-то еще.

    Петр задумчиво чесал под шапкой.

    – Может, и так, чего же не набрехать, где-то они шастали всю зиму… Да только соболей куда дели? Они ить пустые вернулись!

    Замолчали. Даниле понятно было, что старик темнит.

    – Там должна быть большая река. Нас шлют, чтоб по ней грань между Якутским и Мангазеей провести.

    – Ну, оно воеводе-то якутскому виднее… – Промышленник хитро прищурился на Данилу. – А казаки из Мангазеи куда хотят, туда и ходят, они и на Оленек забредают.

    – Разбойничают?

    – А то не знаешь! У мангазейских и промышленники свои! Думай, казак! Что-то там за Оленьком не гораздо!

    Солнце только-только начало подниматься, а люди Данилы и Семена Вятки стояли без шапок возле часовни. Монах разжигал кацей[61]. Заходил попутный южный ветер, крепчал на глазах, он же не давал поджечь монаху ладан. Старик Ермолай помог, у них задымилось, и начался молебен. Данила встал вместе со всеми. Рядом с Саввой и Михайлой. Кузнец после непростых, видно, раздумий решил идти вместе с ними, купил у Свешникова хлеба, вина и табака – Савва прельстил рассказами о красотах морских берегов, которых сам еще не видел.

    Отчалили. Подняли парус. Данила встал на сопец. Ветер давил чуть вбок, но шли ходко. Было уже семнадцатое июля. Середина лета. Круглые сутки светило солнце. Данила после разговора со Свешниковым заторопился. До осеннего ледостава на Лене времени было достаточно, но могло и не хватить, и такая неопределенность только добавляла бодрости казачьему пятидесятнику.

    Савва сидел на носу, гладил Черкана, который сам совался к нему умной мордой, и думал о торговом человеке Алексее Свешникове, щедро одарившем его за чертеж Лены и Оленька. Он сделал его меньше чем за неделю, а вышло хорошо, самому понравилось, но Алексей отвалил соболей так, что неудобно стало… И еще столько же обещал за чертеж морских берегов. Савва вырос в достатке и честности и совсем не был корыстным, но тут благодаря дальновидному купцу в нем проснулась гордость за свое ремесло. В Тобольске ему как помощнику отца вообще ничего не платили. Иногда подвыпивший воевода дарил что-нибудь. Отец за чертежи тоже не получал ничего…

    – Вот так, Черкан. – Савва улыбнулся и погладил пса за ухом. – Чертежи им вроде как нужны, а можно бы и без них… В сторублевых кафтанах ходят, кафтаны им нужнее!

    Савва видел, как неспокоен был Данила в последние дни, слышал иногда их разговоры с Иваном, теперь же, кажется, все утряслось. Данила молчал, но, скорее всего, Свешников тоже разговаривал с ним о Таймыре. Савве голову кружило от предстоящей работы. От нежданно свалившегося на него счастья и сладкого рабочего страха. Вычерчу Анабар, тогда и с купцом отпустят. Он щурился на ленскую даль, пытался вообразить земли, что ждали их впереди. Мысленно раскладывал листы большого чертежа, на него предстояло уместить пространство, о котором он имел самые смутные представления. Он поднял голову на песчаный остров, мимо которого проплывали, за ним была протока, потом коренной берег Лены, заросший кустарниками, а еще дальше голубизну неба подпирали снежные вершины. На глаз – а он очень хорошо мерил глазами – и не определить было, как они далеко. Но Савва смело шагнул, а скорее полетел в воображении дальше и дальше. Под ним лежали хребты и долины рек, надо было запомнить, как они текут, и ему казалось, что он запоминает. Этой почти игре его научил Курбат Иванов. Летать над горами и реками очень помогало в работе.

    Географические координаты, позволяющие точно наносить объекты земной поверхности на карты, к этому времени активно уже применялись в Европе, на Руси же до них дело еще не дошло. Даже и большие чертежи, создаваемые по заказу государя, выполнялись на глаз и зависели от воображения и талантов чертежников. Это было ближе к искусству, чем к математике, на которой основывается география. И таланты эти были немалые. «Чертежная книга Сибири» (1699–1701) и «Хорографическая книга Сибири» (1697–1711) Семена Ремезова поражают практической точностью и обилием сведений. Ремезов, живя в Тобольске, начертал всю территорию Сибири, и даже с некоторыми прилегающими странами. Основой для его работы служили чертежи (воображение и умение рисовать) таких чертежников, как наш Савва. Увы, время не сохранило оригинальных чертежей, составленных Курбатом Ивановым, Семеном Дежневым, Михаилом Стадухиным и другими землепроходцами и мореходами.

    В разговорах с тунгусами и промышленниками толмач пытался понять, что ждет их за Оленьком. Разгадывал испорченные роспись и чертежик, найденные в коче Леонтьева. Савва уже точно знал, что в тех пределах, к которым они направлялись, есть большая река, годная для грани. Он внимательно пересмотрел росписи, что привез из Тобольска, и нашел название Анабар, которого раньше не замечал. Оно встречалось в двух разных отписках мангазейских казаков, один раз как Анабар, и еще – как Ананабар, в первом случае река была указана притоком Хатанги, во втором – как самостоятельная большая и рыбная река, но ясности, где она находится, не было. Тунгусы в Жиганском уверенно говорили, что Анабар впадает в море недалеко от Хатанги, однако сами там не были и, сколько туда ходу морем, сказать не могли.

    Савва сложил свои записи, взял кусок хлеба и пошел к аманату. Как он ни пытался с ним подружиться, тот по-прежнему отвечал без охоты или лежал отвернувшись и не отвечал совсем. Савва поздоровался, просунул в клетку хлеб. Думал, как начать разговор. Инка взял хлеб и неожиданно спросил первым:

    – Куда меня везете?

    Савва присел рядом на куль с мукой.

    – На Анабар-реку. Ты знаешь такую?

    Инка молчал. Он впервые смотрел на Савву глаза в глаза.

    – Почему на Анабар?

    – Говорят, твой отец там сейчас.

    – Наши родовые угодья здесь, в ленских устьях, дальше Оленька мы не кочевали.

    Инка был чем-то взволнован, даже хлеб не ел.

    – Меня зовут Савва! – не в первый раз уже назвал себя толмач. – Мне жаль, что тебя посадили в клетку…

    Инка молчал, в умных узких глазах блеснула живая мысль. Это тоже было впервые.

    – Большая Анабар-река?

    – Вы идете не знаете куда? – чуть заметно усмехнулся тунгус.

    – Сухим путем отсюда сколько идти?

    Савва достал книжку и перо. Откупорил плоскую склянку с чернилами, что всегда болталась у него на шее на тонкой бечевке. Инка с любопытством наблюдал за его приготовлениями, положил хлеб рядом на лавку.

    – Не знаю, я там не был.

    – А как Анабар к морю приходит, ты не слышал? Далеко от Оленька?

    На лесенке показались ноги в сапогах, потом и весь Семен Вятка, направился было в свой угол, но услышал разговор и свернул к клетке.

    – Это ты здесь?! Опять хлебом его кормишь? – Семен проверил замок и строго вперился в узника. – Ну-ка встань! Встань! – Заорал и сквозь прутья клетки схватил аманата за кафтан.

    Инка поднялся, привычно снял с лавки меховой кукуль, под ним ничего не было. Потом показал руки.

    – Зачем ты его так? – В потемневших глазах Саввы вспыхнул гнев.

    – Сопли вытри, мне указывать! Смотри замок не тронь!

    Когда десятник ушел, Инка лег, отвернулся и больше не отвечал на вопросы толмача.

    Дошли до острова Столб. Саженей на пятьдесят, даже и выше торчали из воды его скалистые берега, вызолоченные утренним солнцем. Вокруг разливалась безбрежная водная гладь – громадное устье Лены уходило отсюда в разные стороны, дальше великая река текла многими сотнями больших и малых рукавов. Год назад Данила сворачивал от Столба в восточную протоку, теперь же, трижды перекрестившись, направил коч в противоположную сторону.

    Солнце поднималось, слева стал хорошо виден недалекий как будто хребет. Он тянулся к морю, как раз как им надо было. Данила с Иваном давно за ними наблюдали, их опыт говорил, что идти надо той протокой, что ближе всего к этим хребтам, она могла быть самой глубокой. Как туда попасть, было неясно, промышленники по пути на Оленек часто оказывались не в той протоке и затем на мелях. Рукав, которым они плыли, чем дальше, тем сильнее отворачивал на юг, тогда как Лена шла строго на север, так не должно было быть, но туда текла вода.

    Двигались без ветра на гребях, часа через два пути маточка показывала, что они плывут прямо на юг. Течение замедлилось, и у многих на коче явились сомнения – в той ли они протоке и не пришлось бы возвращаться.

    Вокруг было обзорно, берега низкие, торфяные, с болотами и цветущими болотными травами. В небе полно птиц, их крики громко разносились в сыром утреннем воздухе. Без ветра налетели несметные комары с мошкой. Развели дымари, но они помогали мало.

    Вскоре протока начала поворачивать на запад, хребет впереди приближался, и к обеду они слились с другим большим рукавом Лены. Он и шел вдоль хребта к морю.

    Савва в очередной раз померил глубину, под ними было уже шесть саженей и несло хорошо. Настроение у всех поднялось, перекусывали свежим хлебом, что напек на всех гулящий Устин Петров в печи зимовальщиков. Данила посматривал вокруг и улыбался чему-то про себя – может быть, своему везенью, в которое очень верил. А может быть, тому, что часть его мечты сбылась – они были одни!

    В это время внутри под палубой раздалась громкая брань, над лесенкой показалась драная шапка, а затем и худое лицо Тихона. Сзади монаха пихал Семен Вятка.

    – Ты как туда залез, бесово отродье? – бушевал десятник. – Гляди-ка, православные! За моими кулями спрятался!

    Все с удивленьем разглядывали монаха, его редкую бороду и рясу, испачканные серой ржаной мукой. Из дыр разбитых сапог торчала трава, которую монах напихал для тепла, и большой палец черного цвета.

    – Вот пес! – Семен продолжал матерно лаять человека, которому утром благодарно целовал руку. – Ко мне на острожек просился: часовню, мол, вам поставлю… Ну ты погляди! Давай к берегу, Данила, пусть обратно сам волокется!

    Инок смотрел на Колмогора кротко и даже виновато, но и с наивной упертостью, от чего Данила не удержал улыбки.

    – Ты чего?! – не понял Вятка.

    – Куда его ссадишь? Он же пропадет.

    – А тут он кому нужен? У него ни харчей, ничего! На чужой хлеб остался! – Семен ухватил монаха за ворот. – Чего жрать будешь? Правду Божью?!

    Монах не слушал десятника. На Данилу смотрел:

    – Я всякую работу могу делать. В Якутском Урасов с меня шкуру спустит, я там на цепи сидел.

    – Ну вот! – подхватил Семен. – Еще и беглый!

    – Оставь его, Данила, – заступился Михайла. – У меня есть хлеб. Тихон – малый добрый, я его знаю.

    – Лады, – кивнул Колмогор. – Живи у нас в казенке.

    – На свой корм берешь, Данила! Мне в остроге этот Божий придурок не нужен! – недоумевал Семен. – От него воняет как от пса!

    – Уймись, Сенька, – снова заступился за монаха кузнец. – Мы все здесь не цветами пахнем!

    В довершенье Настасьина кошка взялась громко рожать, и Вятка на глазах у всех вытащил ее из грузового отсека и вместе с первым котенком выбросил за борт. Руки вытер о порты. Как ни груб был народ, а многим это не понравилось. Савва вцепился в борт, кошка плыла за удалявшимся судном. Кто-то вспомнил плохую примету.
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    На другой день неба и солнца стало больше. Вокруг простиралась плоская, чуть всхолмленная островами тундра. Зеленая, рыжая, с пятнами цветов. Через нее к океану змеились многочисленные рукава ленской воды. Казалось, небо было везде, только на западе в утренней дымке прорисовывался высокий хребет. Протока текла широко, левый ее берег, вдоль которого они плыли, обрывисто падал в воду. Он был сложен из пластов толстого векового торфа с линзами льда и замытыми стволами деревьев. Как копья, торчали они из торфа, бог весть когда их принесло сюда.

    – Сколько же ты их собирала? Даром что великая река. – Василий стоял на корме, обхватив мощную, отшлифованную ладонями рукоять сопца. – Эвон где начинается эта Лена, страшно подумать… Оттуда и тащила.

    И без того веснушчатое лицо плотника совсем рыжим стало на утреннем солнце. Да и весь коч – высокая мачта, рея с подвязанным парусом, карбас на палубе – все солнечно искрилось росой и обещало добрую погоду. На гребях, молчаливо озирая тундру и небо, упирались Михайла и монах Тихон. Теченье слегка замедлилось, по берегу, на поворотах и на темных отмелях, тяжело осели большие обломки зимнего льда, а в иных местах и целые его навалы в три и четыре человеческих роста. Они были рыхлые и грязные, истекающие громкой капелью. От этого льда и тянуло зимним холодом.

    А еще от снежников, они и не думали таять в тундряных низинах, всюду виднелись вытянутые грязноватые белые пятна. Из них по промытым канавам бурлили ручьи и то тут, то там сыпались мутными водопадами с обрывистого берега. Такой же мутной была и ленская вода. Временами из тундры приходила небольшая речонка с узкой, заросшей зелеными кустами долиной. Перелинявшие коричневые тощие песцы то и дело возникали на берегу, застывали, разглядывая коч, самые любопытные сопровождали судно вдоль берега. Но не они были здесь главными, а лебеди, гуси, множество разных уток и еще всякой мелочи, которая и не водилась на Руси. Все небо пестрело хлопотливой весенней птицей. Пищали, крякали, гоготали. Табунки небольших уток-каменушек, казалось, их здесь было больше всего, подпускали – хоть багром бей! Из-под самого борта взлетали!

    – Рыжий, гляди-ко, похоже, мясо бегает! – услышал Василий чей-то голос от очага.

    – Где?

    – Вон табушок оленей… Да дальше гляди, на повороте! – волновался Маня Кишка.

    – Данила, поднимись на час, тут олени! – зашумел плотник.

    Вскоре из казенки появился заспанный Данила.

    – У снежника бродят! Вон! Как раз подползти на лучной выстрел… – возбужденно мечтал Маня. – Мясо, поди!

    – Будем добывать, что ли? – спросил Васята. – Карбас сзади на веревке…

    – Идем-идем! – Данила мельком взглянул на зверей, поеживаясь, натягивал армяк и осматривал небо впереди. – Нам погоду не упустить.

    – Тундра уже зеленая, цветы лезут… Тут оленям теперь самые места. – Промышленник Ворона опытными глазами добытчика вглядывался в берег. – Птица на гнезда садится.

    Протока подошла совсем близко к высокому кряжу. Утром разошелся крепкий встречный полунощник, поставили все греби, потом и по двое встали на каждую, но двигались медленно, больше с ветром и волнами боролись. Шесты помогали плохо, грунт был илистый, из-за постоянных мелей тянуть бечевой тоже не получалось. Трудов было много, толку мало.

    К полудню ледяной морской ветер еще усилился, грязные волны с носа долетали до кормы, все были мокрые, мелкий песок хрустел на зубах, работали молча и зло. Они прошли несколько укромных мест, где можно было отстояться, но Колмогор все двигался, пересиливая ветер. Наконец слева открылась добрая заманиха – в Лену втекала речонка с большой заводью, казаки на веслах зашумели, и Данила направил судно под прикрытие торфяного обрыва.

    Вынесли на берег оба якоря, растянулись, но все равно качало. Натянули балаган под обрывом. Кто-то от усталости и не спускался с судна, завалился под овчину, другие перекусывали у костра, покуривали, рассматривая стертые мозоли. Обсуждали, какая же волна теперь на море.

    Савва с промышленником Трофимом Мальком и гулящим Устином Петровым выпили травяного взвара с сухарями и собирались в тундру. Савва хотел подняться вверх по реке для своей работы, мужики отбирали стрелы: на птицу, на зайца… Мог и олень подвернуться.

    Вышли. Трофим вел на веревке Черкана. Несмотря на хмарь, тундра по берегам речки выглядела весело. Белые, розовые, голубые цветы буйными россыпями качались под ветром, и травы и кустарники цвели. Птицы было много, особенно близко подпускали серые гаги, из-под самых ног взлетали с гнезд. Решили стрелять на обратном пути, чтоб попусту не таскать. Поднялись на бугор, откуда была видна вся изгибающаяся долина речки, заросшая кустарником.

    – Пущу, может, зайцев выгонит. – Трофим стал отвязывать пса. – У меня сучка еще была, так они вдвоем зайца легко ловили – один гонит, другой в засаду ложится. Украли сучку на Илимском волоке.

    – Зря пса взял, за оленями увяжется, Данила ждать не станет!

    – Далеко не уйдет, смышленый… – Трофим отпустил кобеля.

    Черкан метнулся через кусты и стал лакать воду. Выскочил, взлетел на ближайший пригорок и замер. Уши торчком, нос ловит воздух. Пес вел себя так, будто бывал здесь не раз и все знает.

    Речная долина медленно, но уверенно поднималась, небольшой водопадик пенился в полуверсте впереди. Дошли до каменного уступа, за который поворачивала речка. В просторной заводи плавала дюжина лебедей. Трофим с Устином отпрянули за камни, доставая луки. Савва шел последним, птиц не видел, но тоже заволновался.

    – Далековато! – шепнул Устин, ощупью выбирая в саадаке развильчатый наконечник стрелы.

    – Черкан их поднимет, против ветра на нас пойдут! – Трофим уже вложил стрелу и следил за птицами.

    Так и вышло – кобель, увидев больших белых птиц, молча кинулся в воду, лебеди сначала поплыли от него, а потом, расправив крылья навстречу ветру, побежали по воде и один за другим стали тяжело подниматься над самыми кустами. Стрелки с луками приникли к камням, стрелы – на тетивах, в руке, держащей лук, еще по стреле. Сначала послышались ровные махи крыльев, и вскоре прямо над головами выплыли, преодолевая ветер, большие птицы. Уверенно и туго сорвались две тетивы, передовой лебедь сломался в полете и в десяти шагах грохнулся о землю, другой со стрелой в груди начал снижаться, Трофим с Устином, коротко целясь, пускали новые стрелы. Савва и сообразить не успел, как все произошло – пять птиц белели по тундре, две битые насмерть, другие пытались убежать. Их догонял Черкан и коротко довершал дело, перекусывая длинную шею.

    Собрали всех в большую кучу.

    – Ну добре! – Устин довольно улыбался. – Ты сколько же раз стрéлил?

    – Три. Последним промазал.

    – И я три. Добре вышло. Я лебедей в основанье крыла бью, не промажешь… И падает колом. – Глаза Устина по-ребячьи поблескивали. – Вот, подкинул Господь! Как потащим-то?! Лебедь что баран! Тяжелый!

    Савва внимательно рассматривал огромное, слегка желтоватое крыло.

    – Я возьму себе перьев?

    – Бери, чего же, – согласился Устин. – Здесь им грош цена.

    – Лебединые жестче гусиных – тоньше заточить можно. В Тобольске они дороги.

    – Ну-ну, за морем и телушка полушка, да рупь перевоз! – Устин выдрал длинное перо, попробовал его на прочность. – Они и на стрелы хороши.

    – У нас на оперенье орлиные идут. А лучше соколиные, те и подрезáть не надо!

    Трофим сходил поискал в кустах улетевшую стрелу, но не нашел, другая была сломана упавшим лебедем. Он сунул обломок с наконечником в саадак и взвалил на спину самую большую птицу.

    – Мясо у них доброе… – Устин связывал бечевкой черные лапы двух птиц между собой. – Нужна бечевка? На! – Он бросил Савве кусок веревки.

    – Я потом отнесу, хочу вверх подняться, посмотреть, как река идет.

    – Далеко не ходи… – Устин, крякнув, взвалил на себя птиц. Лебяжьи шеи с яркими черно-желтыми клювами касались травы.

    Савва поднимался вверх по реке.

    Когда он толмачил и помогал составлять чертежи Курбату Иванову, ему много приходилось бродить одному в самых диких местах. Он от природы имел особое чутье и понимание местности и никогда не блуждал. И в спорах с мужиками, куда идти, всегда оказывался прав, что за ним, пятнадцатилетним, высоким и нескладным казачком, было молчаливо принято – можно было и маточку не доставать. Не боялся он и встречи с диким зверем. Медведей в кедрачах в верховьях Лены было немало, и поначалу Савва носил с собой короткую пищаль, подаренную дедом, но со временем понял, что косолапые всегда уступают дорогу человеку. Во всех стычках с медведями бывали виноваты люди.

    Что же до иноземцев, то тут Савва был совсем спокоен. Он переводил разные разговоры, иногда и долгие, и трудные, случалось, дело и до драки доходило, но тут все те же ярость и невежество, что и с медведями, мешали государевым служилым людям договариваться миром. Его же верхоленские тунгусы не раз согревали и кормили. Их простота и наивность не казались Савве глупостью, и наоборот, часто иноземцы были куда бóльшими людьми, чем его соплеменники с Руси. Дикими или недоделанными Савва их не считал. Зато среди своих православных диких видывал во множестве. Власть людей над людьми будит в людях зверские нравы, говаривал умный и спокойный Курбат Иванов. Тот всегда стремился договориться миром. Сколько жалоб написали на него его отрядники, что не дал погромить иноземцев! У Курбата Савва многому научился.

    Толмач остановился и поскреб под шапкой: после бритья голова была непривычно колкая и все время чесалась. Обернулся на берег Лены. Он забрался довольно далеко, ни коча, ни устья речки не видно было. Зато отсюда открывался вид на просторную тундровую долину, за которой начинался высокий хребет. До него было верст десять-пятнадцать. Савва достал свою книжку, откупорил склянку с чернилами и стал записывать. Он впервые был в такой местности, где горы сходились с тундрой.

    Савва пошел в деда, такой же был настырный в делах и очень уверенный в своих силах – они оба знали за собой что-то такое, на что у других ума не хватит, не надо и объяснять. Дед Саввы сам у площадного дьячка[62] выучился грамоте и так оказался на государевой службе. При этом нрава был крутого и большой своевольник, за что и был сослан в Тобольск в 1590 году, вскоре после его основания, а потом уже из Тобольска не раз ссылался на исправление в Березов и еще куда подальше. Когда же не бывал в опале, воеводы главного сибирского города всегда держали его при себе для самых трудных поручений. В Тобольске он был на виду и в почете, носил высокий чин сына боярского[63].

    Дед разглядел в отце Саввы большие способности к рисованию, и тот со временем стал лучшим в Тобольске изографом – писал иконы, расписывал храмы и богатые хоромы, снимал и переводы с чертежей.

    Хорошо рисовал и Савва. Уже подростком он быстрее и лучше отца копировал чертежи и писал красивой скорописью. В особых случаях воевода требовал, чтобы писал именно Савва.

    Среди ссыльных Тобольска было немало европейцев, часто хорошо образованных, это был круг общения его деда и отца. Им присылали книги и географические карты, напечатанные в Европе. Кто-то из них писал историю Сибири с древних времен, кто-то пытался составить карту дальнего края континента, о котором в Европе были самые смутные, а иногда и смешные представления. Были и такие, кто изучал и описывал языки, нравы и верования многочисленных местных народностей, не так давно перешедших под власть русского царя. Савве хотелось быть похожим на этих умных, знающих и трудолюбивых людей.

    В пятнадцать лет Савва при поддержке деда записался казаком-толмачом в государевы службы и ушел с отрядом пятидесятника Курбата Иванова составлять чертеж верховьев Лены.

    Они были в походе полгода, и Савва своими глазами увидел то, что разглядывал на чертежах, которые были составлены разными людьми и которые ему приходилось копировать. В его голове возникло много непростых вопросов – чертежи составлялись наглядкой, на глазок, каждый рисовал по-своему, и часто изображения одного и того же места выглядели очень по-разному. Расстояния мерились не верстами, но днями пути. Не всегда выручали и росписи, поясняющие чертежи, они зависели от способностей и задач тех, кто их составлял. Савва много говорил об этом с Курбатом, потом уже в Тобольске с отцом. Сравнивали с тем, как составляют карты в Европе.

    Точные чертежи дальней государевой земли волновали не только Савву. В Москве не ожидали такого стремительного продвижения на восток, на крайний север и юг Сибири. В Сибирском приказе, ведавшем всеми зауральскими делами и землями, да и государю-царю и великому князю всея Руси Михаилу Федоровичу хотелось яснее знать, как выглядят его быстро расширяющиеся владения и есть ли у них где грани.

    Сибирский приказ начал требовать от тобольского – главного сибирского – воеводы подробных росписей новых земель и чертежей, выполненных добрым мастерством.

    Так Савва Рождественец оказался в отряде Колмогора.

    На другой день ветер начал стихать, и Данила велел всем собираться. Народ зашевелился, мрачно посматривая на серые облака, ползущие с севера. С них свисали седые пряди мороси, а возможно, и снега. Это был вынос с моря, оно было где-то близко, уже и приливы чувствовались. К Даниле в казенку явился Семен Вятка.

    – Давай погодим с выходом!

    – Чего это?

    – Мои казаки по яйца пошли!

    – Потом наберете. – Данила натянул второй сапог. – Сейчас выходим!

    – Потом птица их насидит, негодные будут! Давай погодим, – не уступал десятник. – Глядишь, и ветер добрый зайдет!

    – Ветра лучше у моря ждать. Собирай людей! – приказал Данила.

    – Данила! – закипел Семен. – Давно ли сам десятником был?! Понукает он!

    – Мы уходим, не успеешь – пешком пойдешь!

    С трудами выбрались из речки в протоку, ветер был по-прежнему встречный и все еще сильный, течение едва его одолевало. Вятка, поглядывая на Данилу, что-то недовольно представлял своим казакам у очага. Палуба вокруг них была уставлена сплетенными на скорую руку лукошками с птичьими яйцами. Разных размеров, в крапинку, серые, коричневатые и даже голубые. Настасья отбирала крупные – эти были очень крепкие, перестилала сухой травой и складывала в деревянную кадку. Мелкие оставляла в лукошке, давленые бросала за борт.

    – Голова – она вещь вредная! – Кузнец Михайла стоял на греби, балагурил неторопливо, в такт работе. – Сами кумекайте! Кто вино пьет? Голова? Голова! А блюет потом? Опять она! А похмелье? Снова у башки! Говорю, все беды от нее!

    Гребцы улыбались.

    – Еще она табак курит и у нее зубы болят! – вставил слово Савва, стоявший на соседней греби.

    – Точно! – охотно соглашался кузнец. – А другой раз брякнет чего не надо, а плетей опять же жопа получает! Один вред от головы, верно вам говорю!

    Время от времени мерили глубину – становилось мельче, но пока хватало с запасом. Данила машинально направлял судно по главной струе, сам думал о последних верстах перед морем, они часто бывали самыми трудными.

    Ночью ветер стих, протока сделалась гладкая, солнце снова попыталось закатиться туда, где оно ночевало весь год, но у него опять не получилось – алыми цветами сияли небеса и тундра. Собственно, это была уже не тундра – во все стороны расходилось ровное, слепящее на солнце пространство – воды было больше, чем островов. Греби с мерным деревянным скрипом поднимались и снова погружались в воду.

    Данила ждал моря, даже и волновался маленько – целый год не видел. Молил Бога, чтобы такая погода простояла еще день-два. Можно было успеть добежать до Оленька – дорога до него была известна. Дальше начинались берега, о которых никто ничего не знал, где-то вдоль них, а может, и открытым морем так же вот шел Анисим Леонтьев со своими казаками. Данила воображал себя на месте Анисима. Получалось плохо. Погоду на море не угадаешь, льды тоже – все что угодно могло случиться.

    Солнце поднималось, рябые утренние мурашки побежали телом протоки. Впереди открывалась бескрайняя гладь воды с причудливо торчащими там-сям стамухами – лежащими на дне высокими одиночными льдинами. Данила с Иваном вглядывались напряженно, высматривая ход, берега их протоки едва угадывались, залитые водой.

    – Дошли, Данила? – спросил Михайла. – Море, что ли?

    – Не похоже. – Данила с недоверием и тревогой щурился против солнца.

    Обсыхающие льды обозначали промоины многочисленных проток, которыми Лена приходила к морю. Сейчас все было накрыто водой. То и дело цепляли днищем песчаные мели.

    – Сбились, похоже, с главного русла. Ставь кого-то с наметкой, Иван! – приказал Данила.

    На нос пошел Васята, время от времени запускал длинный шест вперед по ходу коча.

    – Две сажени! Полторы! – кричал, оборачиваясь. – Вода вроде уже с сольцой?!

    – Так и есть, по приливу идем! Не дай бог здесь обсохнуть! – бормотал сам себе Колмогор, по завихрениям на глади воды направляя движение судна.

    – Полсажени с четвертью! Левее бери! – кричал Василий.

    За кормой начинала подниматься коричневая илистая муть, судно ощутимо тормозило, все упирались шестами и баграми с бортов, шесты вязли в илистом песке, но коч продолжал продвигаться среди водных просторов. По едва ясной промоине, что поморским нутром чуял Данила Колмогор.

    Море Данила не увидел, но ощутил запах, от которого пьяно поплыла голова. Коч перестал цеплять дно, справа по борту всплыла любопытная морда нерпы… Под ними было прозрачно, а манящие дали уже ясно синели, как может синеть только море.

    Поставили парус, несильный полуденный ветер сгонял холод обратно в море, еще и солнце, словно вспомнив, что на дворе лето, начало припекать. На палубе у очага оживились, шутки зазвучали, смех. Чуть обгоняя судно и рассеиваясь над морем, потянул дым.

    Жарили яичницу на сале.
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    Данила, остерегаясь мелей на отливе, уходил все дальше на север, в голомень, в открытое море. Верст через десять стало глубже, а вода солонее. Низкая береговая линия сзади уже не различалась, только горы все выше поднимались белыми вершинами. Впереди, словно приподнятые над водой, мерцали сплошные белые поля льдов, закрывая выход в морской простор. Между этими льдами и береговым припаем[64] тянулась на запад спокойная синяя полынья. Верст пять-шесть шириной, прикидывал Данила.

    – Ну что, полыньей пойдем, Ваня… – Данила сосредоточенно соображал, разглядывая бескрайние ледовые поля. – К голомени не выбраться.

    – На таких мелях приливы слабые… – щурился на полынью Иван. Она была чистая, отдельные льдины плавали. Так и манила спокойствием. – Хороший юг воду сгонит, обсохнем надолго.

    Данила и сам это видел.

    Осторожно, на ощупь, пошли вдоль льдов на запад. На носу стоял казак с наметкой – проверял дно. Сквозь воду хорошо было видно, как прозрачные морские льдины, в полтора и в два роста человека, лежат на зеленовато-сером илистом грунте – ближе к берегу их уже не прибило бы: это и создавало полынью, которой часто пользовались поморы, обходя ледовые поля северных морей. Глубины было довольно, шли на четырех гребях.

    – Кокора говорил, до Оленька полдня перехода? – После Жиганского Савва не расставался со своей книжкой, все в нее записывал.

    – Это если напрямую открытым морем идти да при добром ветре… – Данила по-прежнему сам стоял на сопце.

    – Я никогда не видел моря.

    – Да ну?! – Кормчий продолжал сосредоточенно подруливать вдоль самых льдов.

    – Чего вы? – Михайла, щурясь на солнце, управлялся с ближней гребью.

    – Он никогда моря не видел! – ухмыльнулся Данила. – А меня учил, как Таймыр обходить! И ты не видел?

    – Я видел!

    – Где? – снова удивился Колмогор.

    – У ляхов… И в Италии видел…

    – О-о-о?! – Данила перестал улыбаться. – Ты ж кузнец?!

    – Так с посольством ходил! Там тыща человек волокутся – без кузнецов никуда! – добродушно пояснял Михайла, наваливаясь на гребь. – Колесо у телеги сломается али у посольской колымаги… давай кузнеца!

    Михайла зацепил льдину, налетел грудью на рукоять греби. Коч стало разворачивать носом в льды.

    – Слева табань! Еще! – спохватился Данила. – Моя оплошка, ребята! Справа давай!

    Выправились, увели судно ото льда, греби снова равномерно всхлипывали по бортам.

    – Это и значит – ледовитое? – Савва внимательно вглядывался в морской простор, забитый льдом.

    – Оно и есть. Льды тут никогда не тают. Северным ветром пригнало к берегу, они и легли на мели. Хороший юг на приливе задует, все обратно в море унесет. Чисто будет.

    – Получается, полыньей всегда можно идти?

    Данила прищурился на безмятежную синь впереди, перевел взгляд на любопытного толмача.

    – Какой ветер… Крепкий север встанет, воду поднимет, нас этими льдами на сушу потащит… – Данила посматривал на льды, едва выступающие над водой. – Похоже, самый прилив сейчас, в полдень высохнем.

    Так и случилось. Море с отливом ушло, и льды на целый аршин поднялись над поверхностью. Бока их были прозрачно-зелеными, морскими. Коч лег на дно. Погода по-прежнему стояла тихая и солнечная. Василий поплыл ставить сети с Ермолаем. Затея казалась ему дурной – воды за бортом было меньше чем по пояс, но из уважения к старику сел на весла.

    – Ничего, что тут воробью по яйца… – Казак выметывал полотно сети за борт карбаса. – Рыбу, ее когда глазами-то видно? А она тут! Вода прильет, она и набьется.

    Савва, пользуясь тем, что не качает, набело, теперь уже на нескольких листах закончил чертеж Лены. Добавлял пояснения, вписывал тонко отточенным пером, что-то чернилами, что-то красным, киноварью. Рядом лежали маточка, линейка и железный циркуль.

    – Когда же ты успел про эти реки выведать? – разглядывал Данила тонкие извилистые линии, ползущие по бумаге к более толстой, с островами и протоками – к Лене. – И имена им пишешь?

    – От Якутского до Жиганов по старым чертежам и росписям чертил, по тем, что с собой привез… – Толмач прекратил писать, вытер кончик пера тряпицей, пальцы у него были черные от чернил. – В Жиганском сам расспрашивал.

    – Откуда знаешь, какая речка какой длины?

    – Люди по ним ходили, знают. – Савва задумался. – На глаз, конечно, прикидываю, а все равно, ясно будет. Вот речка. – Чертежник ткнул пером в одну из тонких линий. – Промышленники сказали, по ней четыре дня пути вверх бечевой, а эта – уже шесть дней. – Он отмерил циркулем, показывая разницу. – Значит, хребет каменный, откуда они текут, так вот идет. А с другой стороны хребта реки уже в Оленек падают.

    Данила с недоверчивой ухмылкой смотрел в расчерченную бумагу.

    – Чего-то не то… Лена от Якутского у тебя в три четверти[65], а эта речонка дрянная в два вершка[66]! Разве оно так?

    – Это общий чертеж Лены с притоками, для наглядности довольно и этого будет. – Савва говорил уверенно. – Идем мы вот здесь, буря разыгралась, смотрим в чертеж: впереди речка, можно отстояться. Видишь, я проставляю, сколько ходу от одного притока до другого.

    – Ну-ну… – кивнул Данила.

    – Голландцы для этого масштаб применяют. Берут четверть вершка. – Савва отмерил циркулем отрезок с ноготь величиной. – И считают, что в эту четверть на чертеже одна верста будет помещаться. Так всё и вычерчивают. Здесь я в четверть вершка сто верст укладывал… – Толмач замолчал, вглядываясь в свою работу, словно проверял, так ли оно все вышло.

    – И сколько же до тех хребтов? – кивнул Данила в сторону берега, где высились горы. Они были на бумаге.

    Савва все глядел в свой рисунок. Взял было циркуль, но мерить не стал:

    – До берега верст десять-пятнадцать, до тех вершин, может, тридцать или сорок. Оленек за ними… Но ты прав, это все мерить надо.

    – Веревкой? – усмехнулся Данила.

    Савва прищурился на глупые усмешки пятидесятника, но пояснил:

    – В Тобольске, и в городе, и по уезду, давно уже бечевой мерят, здесь на глаз. Если время перехода от Якутского острога до Жиганского несколько раз померять, зимний путь, летний, – расстояние верное получится. Поэтому и росписи важны. На некоторых чертежах начертано без уменья, а расписано верно.

    – А та речка, где мы от бури прятались? Ты же и до середины не поднялся, а начертал всю?!

    Савва глянул на Данилу – тот задавал серьезные вопросы. Поправил очки:

    – Я смотрел, как каменная гряда идет, так и речка должна… Ты прав, конечно, но хотя бы так, впереди у нас много рек, по всем не поднимешься. Кто-то потом исправит.

    Данила перестал улыбаться. Взял в руки дощечку с нарисованными на ней летящими и сидящими лебедями.

    – Ловко рисуешь!

    – Данила, – подошел Василий. – В море вышли, а воды три бочки всего. Вяткинские повыливали, яйца в кадки сложили. Ты бы им сказал!

    Данила глянул на спокойное море, поморщился: не хотелось связываться.

    – Ладно, пока берегом идем… Сейчас опять причитать начнет по своим яйцам.

    Вода тем временем прибыла, коч начало покачивать, и Ермолай поднял сеть. Целый короб рыбы попало – камбала, навага, селедка, несколько сигов и некрупных тугомясых гольцов. Довольный старый казак чистил рыбу на борту, Настасья разводила огонь в очаге.

    Снова встали на греби. Савва прикидывал ход по стоячей морской воде, получалось чуть медленнее пешего. Они проплыли с десяток верст, и полынья впереди кончилась. Путь преграждала каменистая гряда, уходящая от берега в море. Ледяные торосы горбились над ней. Причалили. Данила с Иваном выбрались на лед. Проход к морю закрывала полоса льда всего с версту шириной. За льдами было чисто.

    – Надо как-то выбираться… – не без досады обозревал Данила ловушку, в которой они оказались.

    – Сколько прошли, не было туда ходу…

    Иван внимательно осматривал небо. Оно было чистым, чуть морило вдоль берега над льдами, только вдали, в той стороне, куда им надо было, словно из моря зарождались кучевые облака, обещая смену погоды.

    – Далеко! – Данила их уже видел. – Если оттуда придет, худо будет!

    – Отлежимся, поди, за этой коргой? Надо ждать, Данила.

    Пятидесятник поморщился на безмятежное небо вокруг: можно было идти и идти. К ночи могли уже быть на Оленьке.

    Вскоре задуло. Вода была отливная, судно не качало, но ветер основательно загудел в снастях. Данила вышел наружу. Тучи быстро волокло с другого конца губы. Ветер стоял самый в рыло, но льды он растащит… Должен растащить, видел Данила. Вернулся в казенку. Тут было тепло. Мужики посапывали.

    – Что там? – спросил Савва.

    – Надолго! – Данила полез под меховое одеяло.

    Проспали ночь и все утро. К обеду непогода усилилась, уже и здесь, за льдами, гуляла волна. Вятка с таможенным целовальником Авдеем Паутовым и промысловиком Вороной уплыли за мясом. Савва уговорил Михайлу, они спустили второй карбас и тоже отправились в тундру. Тихон с ними поплыл.

    Причалили у припая и пошли по изрытому мелкими ручьями и лужами припайному льду, не скоро добрались до матерого берега. Обрыв оказался вековечным льдом, укрытым сверху толстым торфяным слоем. По всему склону сочилась и оползала грязная жижа. Перепачкавшись, выбрались наверх, в тундру. Уселись отдохнуть на толстое бревно, бог знает как выброшенное сюда бурей. Море сверху выглядело очень неприютно, ветер гнал и гнал вдоль льдов лохматые серые волны. Мелкий снежок временами закрывал и море, и коч с высокой мачтой колючей снежной холстиной.

    Сюда, на ледовитое побережье, тоже пришла весна, сквозь прошлогодние травы пробивалась зелень, где-то уже и мелкие цветы распустились. Вдоль моря тянулась болотистая низменность с озерцами, за ней поднимались зеленые тундряные холмы, по их распадкам лежали длинные языки снежников. Еще дальше, за холмами, высились хребты с белыми вершинами, снег там никогда не таял.

    Савва, забыв о товарищах, щурился вдаль, зарисовывал, вымерял что-то циркулем и надолго задумывался, грея у рта озябшие пальцы. Михайла неторопливо набил трубку, достал кресало, кремень и трут из жестяной коробочки. Небыстро прикурил на таком ветру.

    – От мы забрались! Тут небось и тунгус долго не протянет! – Кузнец повыше поднял ворот армяка. – У тебя, Савва, хоть дело есть, а мы-то с монахом… – Михайла потянул из трубочки. – Ты-то, Тихон, чего к нам прибился?

    Монах молчал. Ежился. Хоть ряса у него и была на подкладке, продувало ее изрядно.

    – Тебе бы в монастырь, Бога молить, а ты от Руси вон куда сбежал. Я тебя жалею!

    – Я вам вреда не принесу… – просипел Тихон негромко.

    – Оно ясно, а тут-то чего забыл? – кивнул кузнец на оплывающий обрыв и рокочущее море за ним.

    – Нищему ничего не надо, кроме Бога! Люди таких не любят, вот и ушел, чтобы не искушать! – Монах хлюпнул соплями и глубже втянул голову в плечи. – Не пытай меня, Михайла, сорок лет землю топчу, от всего отказался, а ничего не понял…

    – А чего понять хочешь? – Савва внимательно разглядывал монаха.

    – Непостижим Отец, непостижим Сын, непостижим и Дух Святой! – Монах помолчал, улыбнулся, словно заранее признавал свою вину. – Хочу постичь!

    У него были тонкие черты лица, нос с горбинкой, не раз, похоже, переломанный, глаза небольшие и невыразительные, как и вся растительность на лице – борода, усы, брови, редкие и бесцветные, под стать ветхой одежонке и веревке на поясе. Однако во всем этом чувствовалась спокойная твердость, совсем не идущая к его обличью. Видно было, что этот человек никакой корысти людской не имеет, никогда не обманет и не предаст… Но и своим его никто не посчитал бы.

    – Умничаешь, Тихон! Любуйся красотой мира Божьего, Бога и поймешь. Нам столько на радость дано, а ты горюешь! Вон Савва, когда чертит, все время лыбится! Так и надо! И за тунгусами все записывает… – Михайла выстучал трубочку о колено и стал подниматься. – Кому-то обязательно польза будет!

    – А я не тоскую, что ты… – согласно улыбнулся монах, отворачиваясь от густо повалившего снега.

    Пошли вдоль берега. За каменной грядой, остановившей их коч, льда почти не было, отдельные льдины, когда-то выдавленные бурей дальше других, дотаивали на камнях причудливыми фигурами. Огромными волнами же, видно, выносило и бревна, и кости животных. Торчали из травы. Савва вытащил одну: изогнутая луком, кость была больше сажени, выше толмача.

    – Это не мамут, легкая… – Савва с удивлением взвешивал ее в руке.

    Михайла попробовал кость ножом, она была пористая и рыхлая.

    – То рыбы-кита ребро, – пояснил Тихон. – Море много этих заморных костей по берегам набрасывает. Бывает, и весь хребет с ребрами лежит – сажен десять! Внутрь войти можно!

    Вернулись на коч. Пока ходили, всю палубу забило снегом, по углам наметено уже было по колено и больше. Народ сидел внутри, куда перенесли очаг, оттуда доносились голоса и вытягивало дым. Один Васята, в овчинном тулупчике и заячьей шапке, протесывал заготовку для лыж. Пара других, уже готовых для загибанья, стояли рядом, воткнутые в снег.

    – Зиму кличешь? – улыбнулся Тихон, складывая дрова, привезенные с берега.

    – А то сейчас лето, – хмыкнул плотник.

    – Помочь тебе?

    – Да чего тут… – Острый топор плотника умело гнал тонкую стружку.

    Вскоре явились и добытчики. Подняли на коч матуху с теленком. Вятка с Вороной стали обдирать. Вернее, шкуры с оленей драл Ворона, Вятка больше говорил:

    – Это монах намолил! Когда уплывали, он все на носу стоял, нас вслед крестил! Только на холм поднялись, а там их целый табушок толкается. Ты привел, монах?! Чего лыбишься? У нас на Омолое шаман в аманатах сидел, тот тоже – не захочет камлать, целый день впустую проходишь!

    Григорий взялся уже за теленка, надрезал и уверенными движениями сдирал еще теплую шкуру. Вполуха слушал рассказчика.

    – Мы с Авдеем и вдарили из пищалей! Один на месте пал, другой побёг, да Ворона вон сбегал добрал.

    Григорий бросил оленя. Высморкался за борт кровавой рукой.

    – Куда же вы вдарили, если в нем только моя стрела и была?

    Таможенный целовальник[67] Авдей Паутов, спокойно покуривая, щурился на рассказ Вятки. Не вмешивался. Авдей был дюжий мужик, выделялся среди других рыжими кудрями и красной мордой. Он был очень себе на уме, на палубе появлялся нечасто, а на гребях стоял через раз. Вяткинские казаки не протестовали – в острожке вся их корысть зависела от таможенного.

    Обрезки Григорий бросал через борт, большие морские чайки собрались со всего берега, какие-то пытались парить прямо над мачтой, но их сбивало порывами ветра. Отлетев, птицы садились на лед в ожидании подачки. Григорий с Семеном поднесли туши к борту и стали сливать кровь и выгребать кишки. В воздухе началось светопреставление.

    Вскоре на палубе лежала гора разделанного мяса. Вятка с Вороной, поливая друг другу, мыли красные от крови и холода руки.

    К вечеру на приливе воды под кочем прибавилось, его развернуло и основательно покачивало, но якоря держали. Данила с Иваном время от времени смотрели разрывы во льдах: они увеличивались на глазах, теперь уже и с коча была видна чистая вода. Лед держался только на каменной гряде, за которой отстаивалось судно. В море же за грядой совсем худо было, волны высотой с коч косо катили по мелководью вдоль берега и на берег. Взлетали над грядой. Соленые брызги достигали судна, толсто намерзали на бортах, снастях и мачте. Она уже сделалась в два раза толще и грозила порвать растяжки.

    Казенка выступала над палубой, и ее изрядно продувало, даже под меховыми одеялами было холодно. Мерзлявый кузнец не выдержал первый, сбросил одеяло и достал свою заначку. Налил всем по полной чарке. Выпили и спустились к очагу. Тут уже все утеснились, в зимних одеждах сидели, кто в овчине, кто в собачьей дохе и унтах. Большой огонь не разложить было внутри, но и этот согревал. Вятка и Авдей Паутов тоже, видно, выпили. Вятка, увидев Савву, заулыбался глумливо:

    – Малец! Мы с казаками про твои чертежи калякали. Ты скажи нам, дуракам, кто же такое придумал?

    – Что придумал? – Савва сделал вид, что не услышал обидной клички, но взгляд потемнел.

    – Да так-то, как у тебя, землю изображать! У меня вот роспись Оленька-реки есть. – Семен достал из-за пазухи столбец и хвастливо потряс им над головой. – Мне и хватит!

    – Дай погляжу?

    – На!

    Савва бережно развернул небольшой, с локоть, столбец, Данила тоже заглядывал сбоку.

    – Пффу, – брезгливо хмыкнул Савва. – Кто это чертил?

    – А тебе какое дело?!

    – Тут каменный хребет поперек обозначен, а он вдоль Лены идет. Поэтому и Оленек у тебя такой – и двухсот верст не будет.

    – Дай сюда! Мне и такого довольно! – Вятка забрал свиток. – Воеводы велят вам чертежи делать, чтобы казакам вовсе воли не было. Правильно Авдей толкует, ты в точности, как оно есть, все равно не начертаешь, а с воеводой сядете, намалюете полно рек и иноземцев, а потом это государю отошлют! Он нам указ, чтоб ясак оттуда брать! А нет, так сыск на нас!

    – Я не для этого черчу, – нахмурился Савва.

    – А для чего? – грубо задираясь, спросил Авдей.

    Все с любопытством слушали. Костер из сушняка, пропитанного морской водой, пованивал и громко трещал. Дым вытягивало через приоткрытый лаз палубы. Савва чувствовал в себе хмель от выпитого вина, спьяну не хотел ничего обсуждать, но вино же и развязывало язык.

    – Земля государева велика, надо всю ее в чертежах изобразить… – начал было Савва, тут же понимая, что не то говорит.

    – Она так велика, что у нее и пределов нет! – небрежно, с таким видом, что он один это знает, перебил Авдей. – А ты, умник, начертать ее хочешь?

    – От бесовского ума это все! Лучше бы в служилые записался да ясак для государевой пользы собирал! – поддержал Вятка. – Али для драки годами не вышел?

    – Я и так служилый! – Глаза Саввы совсем потемнели. – Я про других людей думаю, какими путями они пойдут, а ты про своих соболей!

    Тут многие зашумели, раздались смешки.

    – Ты моих соболей не считай и с государевыми их не путай! Соболей он наших считает! – Довольный Вятка обернулся к товарищам. – Видали? Так и не сказал, кто все это затеял!

    – В государевом Сибирском приказе придумали! Иностранцы все свои земли давно начертали, а мы как слепые бродим!

    – В Сибирском приказе соболи нужны… – раздумчиво сказал кто-то из казаков.

    – Верно, – поддержали сразу несколько голосов. – А уж как мы тут ходим, передом али раком, – наша забота. Не заплутал никто!

    Савва замолчал. Все это не было для него новостью, но он не понимал, как неглупые мужики, недавно с уважением рассматривавшие его работу, так быстро объединились вокруг глупости.
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    Непогода не унималась пятеро суток. Коч обрастал льдом в кулак толщиной, его заваливало снегом. Выходили, чистили, отбивали, но ледяной ветер, то с дождем, то с колючей снежной крупой, снова делал свое дело. Рукодельничали со скуки, играли в шахматы, а больше спали. Двадцать четвертого июля, на Бориса и Глеба, на зажинки, шутили, что хлеб поспел и пора убирать. Так оно на Руси сейчас и было, но здесь вокруг только лед нарастал. Его и убирали.

    Из-за белых ночей все было однообразно серым, ледяным и воющим, и казалось, что в мире что-то заклинило и не проворачивается и что так уже будет всегда. Съели добытых оленей, заканчивались пресная вода и дрова. Малый карбас, увязанный за кормой, наполовину захлестало водой, он обмерз и почти превратился в льдину. Большой карбас, тот, что строили вместе с кочем, подняли на палубу, но из-за льда его не сдвинуть было.

    На шестой день стало стихать. Долго чистили мачту, палубу, парус и снасти, привели в порядок карбасы и наконец подняли якоря. Коч отяжелел, внешние стороны бортов все еще были в ледяном панцире, едва развернулись в четыре греби.

    За дни ненастья ветер сильно разредил льды и бо́льшую их часть утащил к востоку. Петляя по разводьям, вышли в море, здесь было почти чисто. Гребями и шестами двинулись против несильного ветра на северо-запад, к Оленьку. Огрузший коч шел медленно, да и лед мешал, отдельных тяжелых льдин, едва торчащих над водой, было немало. Время от времени льды сгущались, и приходилось распихивать их баграми. Мужики, уставшие от недельного безделья, работали с охотой, сами менялись на гребях. Все были на палубе. Разделись до армяков, пошучивали, но вперед поглядывали настороженно.

    Встречались и огромные неразрушенные льдины – по версте и по две в округе. Обходили их и снова брали нужное направление.

    Отливы-приливы уже не чувствовались, небо было в беспросветно серых тучах, и берег исчез из виду. Данила все время сверялся с маточкой. Савва тоже сидел с циркулем и маточкой, заносил их путь от Лены до Оленька. Мерил глубины.

    Настасья прямо в морской воде, она здесь была не сильно солона, сварила два котла каши. Все, кроме гребцов, сели есть, и тут с неба полетели мокрые хлопья, да так, что друг друга не стало видно. Перебрались вниз. Данила с Иваном и Саввой со своими мисками ушли в казенку, прикидывали, сколько они прошли и сколько еще до устья Оленька.

    Данила, оказавшись в родной стихии, успокоился и не то чтобы признал Савву, но уже с любопытством присматривался к его измерениям. Они были совсем не бестолковыми. Поморы скорость и пройденный путь мерили на глаз, и в этом у них с Иваном был большой опыт, Савва же – откуда у него все это? – мерил не хуже. Но важнее было то, что он все записывал.

    В очередной раз льды заскрежетали по правому борту, потом по другому, вскоре коч во что-то уперся и замер. Васята заглянул в казенку:

    – Похоже, лед везде, Данила! Может, мористее уйти?

    Данила выглянул. Ничего не видно было за снегом, вокруг судна колыхались почти сплошные льды.

    – Здесь переждем пока.

    Так они простояли с час или больше. Когда развиднелось, снова взялись за шесты, недалеко впереди была чистая вода. Часть мужиков выбрались на лед перед кочем, расталкивали с матом и сопеньем многопудовые льдины, другие упирались баграми с бортов.

    К вечеру снова подошли к сплошному полю. Иван с сомнением оглядывал широкий язык льда, уходящий поперек их пути куда-то далеко в море. Плотный туман стоял вокруг.

    – Ближе к берегу надо брать, – предположил неуверенно. – Оленек скоро должен показаться.

    – Верст десять-пятнадцать осталось… – Данила сверял их движение со стрелкой маточки. Повернулся в сторону берега. Не видно было ничего, мокрое серое небо лежало на воде.

    – Мы от берега не меньше двадцати верст ушли… – подал голос Савва. – Устье Оленька вот так должно быть!

    – А мы сейчас где, по-твоему? – Пятидесятник с сомнением глядел в туман, куда указывал толмач.

    – Должны быть здесь! – Савва раскрыл книжицу с рисунком их пути.

    – Как же мы тут могли оказаться? – с раздражением – толмачу не стоило лезть в разговор мореходов – встрял Иван. – Вот здесь мы!

    – Мы двигались так, здесь обходили льды, здесь на север пихались сквозь них, потом опять обходили… – Савва уверенно указывал ломаную линию их движения. – Сейчас под нами четыре сажени, а у берега везде мелко. Должны быть здесь.

    Рассуждения Саввы были разумны, и он мог быть прав, но опыт поморов учитывал еще много такого, о чем толмач не имел понятия.

    – На север пойдем, этими вот льдами зацепит и уволочет в море, – настаивал Иван.

    Данила сосредоточенно молчал.

    – Ладно, пойдем к берегу от греха, – согласился с Иваном. – Может, где разводья сподручные найдем.

    Двинулись на юг. Ледовых полей на пути не было, но отдельных льдин становилось все больше. Из-за них дело шло медленно, к тому же стал подниматься встречный ветерок. К вечеру он окреп, и греби уже не справлялись. Бросили якорь. Глубина была две сажени, вода снова стала почти пресная, и хотя берега по-прежнему не было видно, ясно было, что это вода из Оленька. Качало изрядно, лед, пригнанный бурей к берегу, медленно потянуло обратно в море. Его становилось все больше.

    Ночью якорь пополз по дну, и его подняли. Коч, прочно захваченный в ледовый плен – даже развернуться не удалось, – медленно тащило от берега, на северо-северо-запад, почти туда, куда и предлагал Савва. К утру небо чуть приподнялось – вокруг них, насколько хватало глаз, были сплошные белые поля.

    Судно медленно волокло со льдом, из которого было не выбраться. По-прежнему висела низкая хмарь с мелкой непроглядной сыпью дождя.

    Так продолжалось весь день. Уже начались короткие ночные сумерки, когда впереди показалось холмистое возвышение длинного острова или группы островов, грядой идущих друг за другом. Коч, мертво зажатый льдами кормой вперед, тащило прямо на них.

    Когда подошли совсем близко, движение замедлилось, а ветер, казалось, еще усилился. Кроме обычного ледяного скрежета по бортам, временами слышался нехороший треск обшивки. Потом выломило из креплений перо сопца. Васята с помощниками спустились на лед, пытались его вытащить, но не смогли – зажало намертво. Плотник обошел судно – корпус был цел, лишь в двух местах надломились набои.

    Весь народ собрался наверху. Теперь судно тащило боком. Следили за приближающимся мысом. Уже и сквозь ветер слышно было, как впереди громко рушится выдавленный на берег лед. На мысу его изрядно уже нагромоздило.

    – Могуче! – не без восхищения оценивал тревожную картину кузнец Михайла. – Закуривай! – поднес кисет Ивану.

    – Нам бы там не оказаться… – Иван взял щепотку и полез за трубкой. – Если наверх не вытолкнет, раздавит!

    – Попадал ты в такие дела?

    – И похуже случалось. Кто в море не бывал, тот Богу не молился!

    Замолчали. Впереди льдины, размером с судно, наползали друг на друга, медленно лезли в небо и замирали. Или разваливались. До мыса оставалось совсем немного.

    – Тихон-то как на носу встал, так и кладет поклоны. Может, отмолит…

    – Тихон – сильный мужик. – Михайла выбил пепел из трубки и стал ее чистить.

    Иван посмотрел на кузнеца – не шутит ли, но тот был серьезен.

    – В Якутском года два назад бык с привязи сорвался и давай все крушить, коня насмерть запорол, ворота на рогах вынес, все разбежались кто куда, а Тихон перекрестился и к нему. И привязал. – Михайла продул трубку и добавил: – Я сам не видел, а народ долго вспоминал: так, мол, без страху к нему и пошел.

    – Ну-ну… – Иван внимательно глядел на молящегося монаха. – Я тоже знал одного… из Соловецкого монастыря. Тот на берег выйдет, против бури встанет, вроде и крестится редко, а море и затихает. Здоровый монах был, на голову всех выше, тоже в драной рясе ходил. – Иван помолчал. – Одной молитвой, получается, бурю унимал!

    Савва спустился на лед, нашел прореху между льдинами и замерил глубину.

    – Два аршина, скоро начнем матицей цеплять…

    Данила молча кивнул, это и без замеров было понятно.

    – Васька, готовьте ваги! – Это тоже можно было не говорить, все давно было готово.

    Погода меж тем менялась. Временами между тучами проглядывало ледяное, неуютное солнце. Хмарь уходила, и вокруг стало видно. Слева верстах в трех-четырех уже ясно различались темные пятна низкого коренного берега. До него можно было добраться пешком – все было забито ледяными полями.

    На их счастье, а может, и правда монах отмолил, но коч, намертво зажатый большими льдинами, протащило мимо мыса и теперь толкало в бухту острова с прочным зимним припаем. Льдины вокруг выпирало друг на друга, какие-то пытались забраться на судно. В носовой части громко лопнуло несколько набоев. Выскочили на лед, вытащили карбасы, стали пихать под судно ваги, пытаясь приподнять его. Но громадное поле давило и, не обращая внимания на бревна и багры мужиков, с хищным и страшным треском начало ломать доски обшивки, палубы, казенки. Люди вытаскивали и выбрасывали пожитки. Под ногами катались по льду птичьи яйца из опрокинувшейся бочки.

    Стали валить мачту, обрубили часть растяжек, но тут толкануло льдом, и мачта медленно и неостановимо пошла в другую сторону, прямо на Вятку, что хлопотал у своих мешков. Мужики, державшие веревки, заорали, но Семен не слышал… И тут Савва бросился к десятнику, сбил его с ног и сам упал рядом, громадное дерево ухнуло, едва их не задев, и разломилось на три куска. Семен выпучил глаза сначала на Савву, потом на обломки, зыркнул, недовольно отряхиваясь. Мужики собрались вокруг Саввы, он был цел.

    – На локоть правее пришлось бы, в гроб одни бы кишки поклали… – качал головой Ермолай. – Ты, Савка, крестный батька теперь Семену!

    – Не забоялся! – в испуге тряс головой Манька Кишка.

    – Самого чуть не накрыло…

    – В самую жопу Сеньку толкнул, цело гузно-то, Семен?! – щерился одноглазый Фома.

    До Семена это тоже дошло, он пнул мачту и стал матом лаять неловких рубщиков. Савва же все сидел на льду, морщился, держась за локоть… да порты на коленке порвал.

    Едва не случившееся несчастье успокоило, стали действовать без спешки, вскоре с помощью льда удалось вытолкнуть носовую часть, потом выдавило и все судно. Коч, скособочившись, лежал на крепком льду. Из разломов обшивки стекала вода, рядом сломанная мачта с обрывками канатов и два карбаса… Пожитки вокруг валялись кучами. В большом карбасе сидел аманат Инка с колодкой на шее.

    До острова было полсотни саженей почти ровного, лежащего на дне припайного льда. Здесь было безопасно, лед проявлял себя судорогами сразу за кочем – там время от времени оживала полоса торосов.

    Данила выбрался на верх бугра. Остров невысокий, с озерами и болотами, дальнего конца не видно за перегибом. От коренного берега его отделял пролив в несколько верст ширины, то ли плотно забитый льдами, то ли здесь еще с зимы не растаяло. В середине острова возвышались песчаные холмы, поросшие травой и мелким кустарником. Из небольшого озерца бурлил в море вздувшийся весенний ручей.

    К ручью и стали таскать дрова, харчи и постели. Настасья упрятала девочку в меховой кукуль, сама взялась готовить. Мужики сидели у двух костров под косым балаганом и молча разглядывали коч, лежавший на льду бухты, без мачты и раздавленный, – судна уже не узнать было. За ним медленно двигалась тяжелая торосистая река.

    Утром ветер стал стихать, и движение льда остановилось. Данила с мужиками ходили вокруг коча. Василий здесь почти всю ночь провел.

    – Разгрузим, на настил поставим… – рассуждал вслух Данила.

    – Не починить его… – Лицо у плотника было серое от усталости.

    – Больше двадцати набоин порвало… – пересчитал Устин.

    – Это бы ладно, кокору[68] кормовую изломало… – Плотник в досаде скреб челюсть под рыжей бороденкой.

    – Начинайте, там видно будет! – распорядился Данила.

    Соорудили помост и за полдня все разгрузили. Мехи с хлебом, рогожи с солью и бочки высились немалой горой. Пока работали, лед под развороченной кормой разрушился, и она ушла вниз. До вечера провозились, но так и не вытащили. Васята с помощниками стал разбирать борта. Доски выносили на припай.

    – Сколько тебе времени на починку надо? – спросил Данила, когда сели ужинать.

    – Не знаю, набои все рваные… – нахмурился Васята. – Ни сопца, ни кокоры нет, где их здесь искать? В ловком-то месте проще новый сладить.

    – Где это? На плотбище?

    – Савва говорит, Оленек должен тут приходить, – кивнул плотник на берег за проливом. – В устья́́х леса всегда полно.

    Данила покосился на Савву, молчаливо сидевшего с другой стороны костра. Молоденький толмач как-то успел набрать веса в отряде.

    На другой день Василий соорудил из ломаных набоев сани с широкими полозьями, на них поставили малый карбас, и Иван Лыков с двумя казаками, взяв еду и оружие, пошли по льдам через пролив. Савву Данила не пустил. Вятка со своими казаками отправился на другую сторону острова – искать плавник, годный для строительства.

    Данила с Саввой сходили на ближайший бугор осмотреться. По всему выходило, что толмач, точно отследивший их путь, был прав и их придавило льдами напротив Оленька. Непонятно было, в какой они части устья, оно могло быть большим. Данила прикидывал, при каких ветрах как поведут себя льды, окружившие остров с трех сторон, и удастся ли выйти отсюда, если починят коч. Иван с казаками отправились давно, а их темные точки все еще было видно среди горбатых торосов. От этих разведчиков, да еще от ветра, который мог унести льды, теперь все и зависело.

    Вятка ушел утром и пропал. Наступила недолгая серая ночь, солнце почти полностью погрузилось в ледовитое море, когда к балагану пришел казак Ермолай. Устало снял меховую шапку, напился воды и стал стягивать мокрые сапоги:

    – За нашим островом другой остров, на его носу моржи на полверсты лежат! Семен говорит, будем рыбьего зуба добывать.

    – Он сам-то где? – Данила глядел недобро.

    – Белого медведя дерут, морского.

    – Добыли?! – удивился Савва: они за весь путь еще не видели медведей.

    – Ну. Здоровый, как два бурых! Сам к нам пришел, Семен с Авдеем его и стрельнули. Будем, что ли, моржа-то бить? Совсем не боятся, мы промеж них ходили – бугаи, так и ки́даются!

    – Нашли строевой лес? – Данила словно не слышал про моржей.

    – Полнó, на другой стороне весь берег в бревнах.

    – Зачем дальше пошли?

    – Поглядеть, твои когда еще вернутся. Семен меня за копьями послал – моржей колоть. Вы-то пойдете?

    Семена нашли на дальнем конце острова. Невдалеке ревело на разные голоса моржовое и тюленье лежбище. Коричневая, рыжая, черная живая масса покрывала песок далеко от воды, многие плавали между льдами. Смрад стоял – нос затыкай.

    Семен с Авдеем и здоровым немым казаком Губарем сидели на солнышке у костерка, рядом подсыхала белая медвежья шкура кровавой мездрой наружу. Данила достал трубку и стал набивать табак.

    – Вишь, Данила, ревут! Нас ждут! – Семен вроде и охотно делился предстоящей добычей, но и жадность сквозила во взгляде.

    – Добывайте нынче. – Данила смотрел жестко, сдерживался. – Завтра с утра – лес носить!

    – Ты чего? – не понял Семен. – Тут и за неделю не управиться! Всем хватит!

    – Острог вам поставим, тогда и добывайте!

    – Они сейчас здесь, а завтра их нет! Айда, ребята! – Авдей Паутов поднялся и взял копье.

    – Коч чинить надо, на чем вы эту кость попрете?

    – Не себе, государю радеем, Данила! – Маленькие глаза Семена, как и вся узкая морда, наливались темной кровью. – Казна рыбий зуб весь на себя скупает, а ты его бросить хочешь?!

    – Все! Сегодня бейте! Пойдем, Савва!

    Они двинулись в обратную сторону.

    – Данила, я хотел посмотреть, как они будут моржей колоть… – заговорил Савва, он все время оборачивался и едва поспевал за пятидесятником. – Звери-то огромные, я близко подходил! А жутко!

    – Дурное дело нехитрое – коли в сердце, покуда кровью не истечет. Они не быстро помирают… Тебе-то зачем? Тоже моржовой кости захотел или ради забавы убить?

    Савва шел молча.

    – На берегу морж неловок, а в море да раненый опасен… карбасы переворачивают.

    – Я просто посмотреть хотел.

    – Всему свое время. Семен, тот за полушку удавится, сука! Медведя убили, эту шкуру вдвоем не упереть!

    Пошли молча, взобрались на песчаный, поросший травой холм, по дороге вспугивали птиц, сидящих на гнездах. Много было и птенцов, бегали за мамками.

    – Туша у медведя огромная, – заговорил Савва, – и мясо темное. Белых медведей едят?

    – Мы ели как-то на зимовке, харчи все вышли… Кто брезговал – истощали и цинга взяла.

    Спустились в низину, зачавкали болотцем. Здесь мамаш с недавно вылупившимися пестрыми пушистыми комочками было еще больше. Шли осторожно, чтобы не подавить.

    У балагана сидели Василий с Михайлой. Взвар кипятили.

    – Не починим коч, Данила, все изломано. Из этих досок можно только небольшой карбас сладить.

    Было уже двадцать шестое июля. Никто в отряде никуда не торопился, жили привычной жизнью, в которой время не имело большого значения. Получилось уж как получилось, могло и хуже быть. О потере коча жалел Василий, который его строил, да Колмогор винил себя, что угодил в эти льды. Можно было выждать и уйти на чистое – погода позволяла, – но он поторопился и теперь сидел на этом острове.

    Иван вернулся на третий день вечером. Остров, к которому их прижало, находился в средней части устья. До одного из глубоких русел Оленька, на котором можно строиться, ходу верст пятнадцать. Сначала по льду, потом мокрой тундрой или карбасами по протоке.

    Все следующее утро шумели. Вятка с товарищами кричали остаться и добывать рыбий зуб. Если льды унесет, вывезти все до матерой земли карбасами, а нет, так выйти нартами через месяц-другой, когда начнутся морозы. Данила же настаивал, не мешкая, идти через льды на Оленек и там строить новое судно. Разошлись, так и не решив.

    Колмогоровские казаки с промышленниками сидели у своего костра.

    – Они втроем за один вечер пудов десять добыли! – горячился молодой казак Маня Кишка. – А пуд двадцать рублей стоит!

    – Как сто соболей наменять! – поддерживал его Юшка Пьянов. – Надо бы уговорить Данилу.

    – Больше заморного набрали, там его много. – Промышленник Григорий Ворона сидел хмурый. Он не прочь был остаться на легкую и дорогую добычу, но и к соболям боялся не успеть. Соображал, что выгодней.

    – Пару недель здесь остаться, каждый рублей по двести нажил бы! – напирал Юшка.

    – Эту кость на своем хребту придется тащить! – Казак Фома Черкас ходил с Иваном на разведку и знал предстоящий путь.

    – И чего? – отмахнулся Юшка.

    – У нас одного хлеба больше трехсот пудов, – вступил в разговор Устин Петров, он тоже ходил с Лыковым. – Да соль, да свинец, да всякий другой завод! Вы ходили по льдам-то?!

    – Почему по льдам? Их унесет! Карбасами перевозим, тут недалеко! – не отступали Маня с Юшкой.

    – Не унесет! И не растают! Так до зимы и просидим! – В голосе Устина не было сомнений.

    Замолчали, поглядывая на льды, отрезавшие их от земли.

    На другой день собрали круг, и большинство сказали уходить. Тем, кто готов был тащить кость на себе, Данила дал один день на добычу, остальные готовились к пути по льдам. Смастерили четверо больших нарт из досок коча и еще пяток санок поменьше – на одного человека. Василий снимал с судна все, что могло пригодиться, укладывал и увязывал в большие нарты тяжелые паруса, канаты и якоря, грузили мешки с хлебом. Прикидывали, сколько ходок придется сделать через льды. Получалось – много.

    К вечеру стали возвращаться добытчики моржовых клыков. Еле тащили, перепачканные и провонявшие, из заплечных мешков капала бурая кровь. Закололи немало, ношу Юшки Пьянова вдвоем не поднять было. Медвежью шкуру не понесли, бросили на берегу.

    Утром плотно поели, Тихон отслужил молебен в опасную дорогу, и тронулись в путь. В большие нарты-волокуши впрягались по трое-четверо, Настасья везла в маленьких дочку и несла на себе кожаную суму с вещами, рядом аманат Инка тянул нарточку с поклажей, сверху была привязана его колодка.

    Лед где-то хрустел, замерзшая за ночь корка проваливалась под ногой, где-то шлось ровно. Переходили трещины, в глубине которых плескалась вода. Время от времени большие нарты нужно было переваливать через торос, мужики впрягались толпой, одолевали и снова возвращались к своим ношам. Так и двигались.

    Савва с Михайлой и Тихоном вышли раньше других, тянули карбас, увязанный на полозья. На середине протоки – они одолели версты полторы – меж льдинами были уже не трещины, но широкие разводья. Савве казалось, что можно бы снять карбас с полозьев и переплыть эти четыре-пять саженей чистой воды, чем тащить круго́м. Но Михайла, он стоял у них коренным, как покорный конь, поворачивал в обход, тянул и тянул. Тихон тоже был словно семижильный, подмокшая ряса мешала, он подвязывал ее к поясу, но, мокрая, она все равно попадала ему под ноги, и он падал чаще других. Савва был самый хлипкий. Тянул на одном упрямстве.

    Остановились у очередной полыньи. Михайла сел на карбас и достал курево. Чиркал кресалом, выбивая искры из кремня, уставшие руки не слушались.

    – Может, переплывем? – предложил Савва.

    Ширина чистой воды впереди была саженей десять, обходить ее было далеко.

    – Пока развяжем… – Михайла потрогал крепкую увязку карбаса на нартах. – Потом снова утягивай.

    – Можно не развязывать, вместе с лыжами спустим. Намного короче будет!

    – Короче, да быстрее ли? – Михайла смотрел с сомнением.

    Савва пошел к полынье, прикидывая, можно ли здесь спустить карбас. Край льдины был размыт уступами, близко к воде не подойти, ударил ногой, лед держал. Повернулся к Михайле и почувствовал, как льдина под ним отваливается и уходит из-под ног. Он повис на руках, попытался выбраться, но руки скользили… порты, сапоги и полы армяка огрузли и потянули вниз.

    Первым подбежал монах, откуда и прыти взялось, вцепился в рукав и ворот.

    – Осторожно! Тихон! – матерился Михайла. – Провалишься, твою мать!

    Но Тихон наполовину уже вытянул Савву. Наконец вытащили всего. Савва стоял на коленях, не чувствуя холода, и удивленно озирался на полынью. Потом поднялся и, держа сползающие неподъемные порты руками, пошел к карбасу. Стал раздеваться. Тихон развязал суму Саввы, доставал сухое.

    – Задубел?

    – Нет… Лед ломкий!

    – Надо за мужиками идти, – кивнул кузнец на мужиков, стороной обходивших полынью, – они это дело не худо знают.

    К обеду прошли льды и добрались до земли. Развели костер на берегу мелководной протоки, повесили котелки с водой. Тундра вокруг была низкая, сырая, снег здесь сошел недавно, балаган нигде не поставить было. Посидели, перекусывая, и засобирались дальше.

    Большие нарты-волокуши на широких лыжах по мху не пошли, перегрузили весь хлеб в одни нарты и оставили на месте. Часть казаков с пустыми волокушами отправились обратно к кочу. Остальные впряглись в нарточки с узкими полозьями – эти шли и по тундре – и потянулись вверх по протоке. Тащить по кочкам было тяжелее, чем по льду, нарты то и дело переворачивались. Карбас спустили на воду, нагрузили мехами с хлебом и холстиной паруса, и Данила с Саввой повели его по мелкой воде. Где шестами, где бечевой вдоль берега.

    Они прошли верст пять или около того, когда ветер с моря натянул низкие тучи. Холодный дождь посыпался, как из мелкого сита, и снова закрыл все вокруг серой завесой. Протока сильно петляла, иногда соединялась с другой или разливалась широкой заводью, Данила приказал никому не разбредаться, сам время от времени доставал маточку, сверяя направление. Так и шли в серую дождливую неизвестность.

    Силы у Саввы давно кончились, по спине и груди уже ручейками текло, он тянул бечеву и думал о Михайле с Тихоном – они ушли с казаками обратно через льды. Савва понимал, что не пошел с ними, потому что устал, и не мог простить себе этого. Но и здесь он уже еле тянул бечеву, особенно когда лодка застревала. Данила молча заходил в воду, брался за карбас с кормы, и они одолевали мель. Через какое-то время протока сошлась с другой и стала глубже. Сели на весла. Посадили аманата и Настасью с девочкой. Карбас едва не черпал бортами, но дело пошло быстрее.

    Савва согрелся, греб и думал о пути, что им предстоит. Было уже первое августа – Медовый Спас – до осени рукой подать, а они только достигли Оленька. И сколько еще до Анабара, никто не знал, его еще предстояло разыскать в этих льдах. Савва вспоминал их небыстрый путь сюда – они прошли морем всего верст семьдесят. Времени на Анабар оставалось немного, если оно вообще было. От этих мыслей и греблю ослабил. Данила толкнул его плечом:

    – Заснул?

    – Нет, думаю. – Очки Саввы были сплошь в капельках летящей с неба воды, Данила сквозь них выглядел рябым.

    – А я жрать хочу, аж в кишках пищит!

    – Был бы у нас добрый чертеж этих мест…

    – Что?

    – Не худо ведь, Данила! Если бы мы про ту каменную гряду знали, что нам пути не дала, мы бы сразу открытым морем пошли!

    – Не худо бы у костра обсушиться да котел щей сожрать!

    – Чертеж и сейчас нужен, какое оно – устье Оленька? Опять не знаем, куда идем!

    – Если бы да кабы… – Данила поморщился от пустых мечтаний. – Сейчас хлеб с острова перевезти надо!

    Доплыли до большой протоки, стало еще глубже, дождь опять, в который раз за день, превратился в снег. Лип к темной воде белыми хлопьями.

    – Тут мы с тобой не сойдемся. – Данила бросил грести, выкрутил промокшую насквозь шапку. – По мне веселее, когда нет никаких чертежей и впереди все неведомо!

    – Знаю. Ты и чертеж Анабара делать не хочешь!

    – И ясак собирать не стал бы…

    Савва задумался.

    – Ясак ты государю собираешь, чертеж для всех людей!

    Данила молчал.

    – Ты когда первым неведомые края открываешь, это для тебя доблесть? Перед всеми?

    – Ну вроде того… – нехотя согласился пятидесятник.

    – Дак и тут – люди запомнят, что Данила Колмогор Анабар-реку разведал и для всех начертал!

    – Мне бы Вятке острожек поставить да водой в Якутский убежать, а уж чертеж ты сам как-нибудь.

    По берегам протоки в поворотах лежали бесформенные кучи нанесенного рекой леса, из него уже можно было и строить, но Данила продолжал плыть. Снег все так же валил, тундра снова стала зимней. Девочка у Настасьи просила есть. Впереди на левой руке возникло большое нагромождение деревьев. С корнями и обломанные, в два человечьих роста высотой, оно тянулось саженей на сто. Данила перестал грести.

    – Здесь! – показал на треногу из бревен.

    Причалили. Иван с мужиками ночевали у этого большого залома. Лежанка осталась и большое кострище. Берег был достаточно высокий и не такой сырой, только снег чавкал под ногами.

    Стали разгружать карбас. Данила разжег костер, под снегом не с первого раза получилось. Когда разгорелось, надергал из залома нетолстых стволов и навалил в огонь. Вскоре заполыхало высоко и жарко. Запахло дымом, едой и жизнью.

    Первыми на их огонь подошли промышленники Трофим и Ворона. Выбрались из лямок, распрягли собак. Отощавшие от работы мокрые псы попáдали, высунув языки, и головы уронили на лапы. Отворачивались от семижильных людей, чтобы их не погнали дальше.

    Подтягивались и остальные. Народу пришло немного, бо́льшая часть во главе с Вяткой, оставив груз возле нарт с хлебом, ушли через протоку в третью ходку. Ждать их можно было только к утру. Кое-как натянули промокшую неподъемную холстину паруса, подперли бревнами. Костер горел напротив, и от его жара внутри все парило. Переодевались, не обращая внимания на Настасью. Мокрое меняли на сырое.

    На шутки ни у кого не осталось сил.
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    За ночь вся тундра из пестрой сделалась белой, хорошо приморозило, и утром под ногами приятно захрустело – это было лучше, чем слякоть. Народ, наломавшийся за вчерашние сутки, поднимался с кряхтеньем, с беззлобными матерками по поводу кривой спины да лихой судьбы, а кто и моржовую кость и соболей вспомнил, век бы их не видать. Перетянули просохший балаган так, чтобы и хлеб под него убрать, застучали топорами и соорудили помост для хлебных мехов и соли. Внутри под парусом уже было сухо.

    Ждали мужиков, что ушли в третью ходку, где-то они ночевали. Гулящий Устин Петров, не умевший сидеть без дела, сварил на них котел каши с салом. Тех все не было, тундра вокруг была безжизненной, даже птица притихла, спасая птенцов от ненастья.

    Стали собираться за грузом. У Саввы после вчерашнего купания сопли текли ручьями и голова болела так, что не тряхнуться, но он тоже разминал кожу недосушенных сапог и натягивал на ноги. Авдей Паутов идти отказался, остался сторожить аманата.

    Отчалили. Пустой карбас, будто он тоже отдохнул и плотно поел, весело полетел вниз по течению. Вскоре перестало быть зябко, согрелись, вчерашние мокрые берега сплошь укрылись свежим снегом, от этого и вода казалась черной. Теплый парок стелился по поверхности, завивался от весел.

    – Степан-сеновал нынче! – щурился на белую тундру Устин. – На второй укос люди вышли, а, Трофим?!

    – Я любил, – охотно кивнул Трофим, занося весло. – Солнце еще не встанет, а мы с тятей уже на лугу – косы правим!

    Промышленники привязали кобелей у балагана, и оттуда далеко разносился собачий плач. Река разбегалась на рукава, туман ближе к морю становился плотнее. Через несколько поворотов впереди показался малый карбас, гружен был так, что едва торчал над водой. На руле Иван Лыков, на веслах Васята и Маня Кишка. Сплылись.

    – Остальные далеко? – спросил Данила.

    – Рядом. Дайте закурить, табак промок! – попросил Иван.

    – Случилось чего?

    – Сани с хлебом чуть не утопили… – Иван набивал трубку застывшими от холода пальцами. – Снег стеной, сами прошли, а сани лед проломили… – Он прикурил, с жадностью вдыхая дым. – Мехов пять ушло, остальное перетаскали. Вымокли все, ни дров, ничего с собой… Намудохались всласть!

    На берегу показалась ватага казаков. Все вместе, человек десять, тянули нарты-волокуши, перегруженные хлебом. По подмерзшему снегу широкие лыжи неплохо скользили. Перевалили часть груза в большой карбас и снова впряглись в лямки.

    К вечеру перетаскали к балагану почти все, что перетянули через льды. Собрались у костра. Одежда промерзла, армяки и промокшие сапоги так задубели, что без огня не снять было. Морды мужиков осунулись, ели и тут же падали на постели. У кого-то были овчины, у тех, что опытнее, – тунгусские кукули из оленьего меха.

    – Много еще на острове осталось? – спросил Данила.

    – Раза два придется сходить… – Иван задумался, вспоминая. – А то и три.

    – А лед?

    – Стоит. Полыньи только замерзли да снегом завалило. Накупаемся!

    Данила посидел, соображая, стал снимать сапоги.

    – А монах-то где?

    – Да был вроде, – обернулся на храпящих казаков Иван. – Они с кузнецом тащили. Маня, Юшка! Вы кузнеца видели?

    Те не отвечали, спали уже крепко.

    – Отстали они, – отозвался Фома. – Поп, видать, совсем дохлый.

    – Давно?

    – А кто знает, от коча вместе шли…

    Савва слышал разговор, он чувствовал себя совсем худо, высунулся тревожно из-под одеяла. Над тундрой висела пасмурная ночь, по балагану стоял нездоровый, усталый храп на разные голоса, кто-то подвывал, Настасья шепталась с дочкой. Савва накрылся снова, лежал, трясясь от озноба. Надо идти, толкнуло его что-то изнутри. Он сел.

    – Данила, надо их искать! – Савва не узнал своего осипшего голоса. – Я пойду!

    – Спи! – негромко ответил пятидесятник. – Отсидятся где-нибудь или придут. Чем ты поможешь?

    – Они могли в тумане заблудиться!

    Данила молчал. Устин еще не ложился, подошел к толмачу, пощупал лоб:

    – Горячка у тебя, парень, жира медвежьего сейчас погрею…

    Утром Савва проснулся здоровый. Голоса не было, но и жара тоже. Пошатывало только, руки, и ноги, и спина ныли от вчерашней лямки. Казаки сушили одежду у огня, в котлах кипело варево.

    Поели и расселись по карбасам. Устин с промысловиком Трофимом пошли пешком – смотреть следы кузнеца, вдруг и правда сбились и прошли мимо. Пес промышленника рыскал впереди по тундре.

    Доплыли до моря. Ни пропавших, ни их нарт нигде не было. Двинулись через льды. Мороз отпускал, проглядывало солнце, идти было скользко. Савва надел очки и во все глаза глядел вдаль и по сторонам, в голове все стояло, как барахтался в полынье, как скользили руки, сам бы не выбрался… На всем пространстве, что он видел, никого, ни одной темной точки. Дурные мысли лезли и лезли в голову.

    На середине морской протоки трещин и разводьев стало больше, пришлось идти большими крюками. К кочу добрались только к полудню. На берегу горел костерок. Это были Михайла с Тихоном.

    – Упустили мы нарты с хлебом, Данила! Пудов двадцать! – Михайла смотрел виновато. – В тумане угодили неловко, они так и ушли. Разделись было, да никак не вытащить, вымокли только!

    Все молчали на такую потерю, но и понимали.

    – Хлебный мех, коли намок, его и втроем не осилить, – сказал за всех Ермолай.

    – Где же ночевали?

    – Здесь, у огня, пересидели, маленько подсушились, сухаря-то ни у кого нет?

    – Тебе бы сейчас вина чарку! – ощерился Семен.

    – Ох, и две бы выпил! Хлеба-то как жалко!

    – Моя вина, братцы… – Монах стоял босой у огня. – Я не удержал.

    – Слава богу, сами целы! – Данила повернулся к оставшейся куче мехов и мешков, она все еще была немаленькая. – Хлеб берем в первую голову, надо два раза сегодня сходить.

    – Мы теперь моржово костьё потащим! – Вятка стоял над мешками, из них торчали бурые от крови клыки.

    – Завтра лед может не пустить. Семен, ваш хлеб останется.

    – Почему наш?

    – Нашу долю мы унесем.

    – Разберемся.

    Нагрузились так, что только к вечеру одолели путь.

    Теплело на глазах, возвращалось лето. Ото льда веяло холодом, но в теплой одежде было жарко. Выпавший снег растаял, будто и не было, тундра снова сделалась непроходимой для саней – дальше хлеб можно было возить только карбасами.

    Поужинали и в серой темноте – ночь еще была не черна – отправились за оставшимся хлебом.

    Они не дошли и до середины протоки, а несколько человек уже искупались. Лед проваливался под людьми там, где никто не ждал. Последним окунулся Вятка, весивший едва больше барана. Вытянули десятника. Голый Семен трясся, припрыгивая на нартах, отжимал одежду, рожа, как всегда, злая на кого-то. Все с безнадегой смотрели в сторону острова. До него с версту оставалось, но уже ясно было – не пройти.

    – Пудов пятьдесят! – прикинул Василий.

    – Больше!

    – Ничего, место приметное, зимой санями вывезем… – спокойно рассудил старик Ермолай. – У меня и меда полтора пуда там осталось да чеснока куль…

    – И у меня…

    – Дожди муку испортят… – Семен трясущимися руками натягивал порты на мокрые ноги. – Или иноземцы растащат!

    – Весь не пропадет, подмоченный и на бражку сгодится.

    Еще двое суток карбасами таскали к балагану то, что успели перетащить через протоку. Погода наладилась, все повеселели. Ермолай пошел ставить сеть и вскоре вернулся с полным коробом жирных омулей и муксунов. Рыба вовсю уже поднималась на нерест в Оленек. Пока перетаскивались, не раз видели в тундре и оленей, но теперь не до промысла было.

    Колмогор с Иваном и Саввой сходили на карбасе на разведку вверх по течению Оленька, их стан оказался недалеко от глубокой протоки, что как раз вела на запад. Можно было строить большой коч, но у плотника-уставщика были свои виды.

    – Я весь залом облазил, – горячился Василий. – Лес здесь северный, невысокий – на большой коч не набрать! Надо два карбаса ладить. Под них я уже и кокоры присмотрел…

    – Досок на два карбаса не меньше уйдет! – не соглашался Иван Лыков.

    – На коч доска толще и шире нужна и длиннее! Таких деревьев тут совсем нет! На ту же мачту – не найдем нужной длины!

    – С коча отбиться легче. – Данила присел к костру, отыскивая уголек.

    – Ну, это вы думайте… Сколько проплыли, никого еще толком не видели.

    – Видели. – Данила неторопливо раскурил трубку. – Стойбище верст семь-восемь отсюда.

    – Тунгусы? – спросил Вятка.

    – Мы близко не подплывали… Вроде их чумы. – Данила смотрел спокойно. – Сколько тебе надо на работу?

    – Карбасы недели за две сладим, а с кочем – не знаю. – Василий задумался. – Не знаю, Данила, скажешь коч, сделаем, конечно…

    Все замолчали, поглядывая на пятидесятника. Данила все думал о чем-то.

    – Поднимут все карбасы?

    – Как нет? У нас пудов пятьсот груза, как раз на два новых да на старый большой карбас разложим, малый пусть пустой будет. Груз да люди – по две сотни пудов в один карбас.

    – Ну, так, – согласился Данила.

    – Саженей шесть довольно будет, в ширине – сажень с четвертью, борт – как скажешь, можно в два аршина али повыше – за таким и от стрел укрыться можно.

    – Ну, добре! – Данила встал, заканчивая разговор. – Семен, скажи своим, чтобы оружие проверили! Ночью сторожить будем.
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    Утром встали на молитву. Рассветный ветерок зябко забирался под одежду. Монах поднялся еще в сумерках, соорудил аналой из чего пришлось и поставил на него Спаса Вседержителя. У него была только эта небольшая икона, в затертом медном окладе и такая старая, что лик Господа на ней едва понятен был. Мужики добавили своих походных иконок. Монах раскрыл следованную Псалтырь – книга у него тоже была одна, – перекрестился, кланяясь всем: миром Господу помолимся! И снова Тихона словно поменяли, строгий и собранный человек читал ясно и со всем глубоким смыслом. Мужики крестились так же. Дело предстояло важное, без живой Божьей помощи из этой кучи бревен у них за спиной ничего не сделать было.

    Василий сам расставил работников. Кто-то носил бревна, которые плотник выбирал в навале деревьев, кто-то начал готовить большую площадку для работы и помосты под большие лодки. Укладывали и выравнивали опорные бревна из чернового леса, благо он тут же во множестве торчал из залома.

    С топором ладили все, но плотник-уставщик уже к обеду точно знал, кто на что горазд. Его правой рукой стал неутомимый Устин Петров, умелыми были Никита Устьянец, Трофим Малек и, неожиданно для всех, балабол Юшка Пьянов. Григорий Ворона был с руками и с головой, а и себе на уме, на работу не напрашивался. То же и старый казак Ермолай, этот то и дело отходил проверить сети, а потом пластал добычу. Рыба шла хорошо, ее немало уже было подсолено, а еще больше распоротой сушилось на ветру и солнце.

    Савва, Михайла и Тихон носили бревна. Какие-то из них плотник выбрал аж на другом конце залома. Спотыкаясь через кочки и поминая маму привередливого Васьки, тащили к будущему карбасу.

    То же делали и Семен Вятка с немым здоровяком Иваном Губарем. Иван был страшной силы и больше чем саженного роста. Он вытащил из залома нужный ствол, Семен обрубил его тонкую часть и намерился встать под хлыст, но Губарь уже поднял толстый комель, и Семен повис армяком на сучке. Иван, чуть только крякнув, вздернул его в воздух сажени на полторы. Нес, покряхтывая, как на колодезном журавле.

    – Ванька! Отпусти, блядин сын! – верещал Семен, пытаясь освободиться от сучка и дрыгая ногами в воздухе.

    Немой и плохо слышащий детина шел, думая о чем-то своем. Все побросали работу и схватились за животы. Насилу докричался Семен.

    К обеду площадка походила на настоящее плотбище, тесаная щепа валялась под ногами. Ровные, отторцованные топорами стволы лежали на подкладях, Василий углем намечал на торцах бревен толщину будущей доски, потом натягивал бечеву, углем же намазанную, и отбивал ровную черту вдоль всего дерева. Дальше в дело шли деревянные клинья. Обухом топора их забивали с торца и гнали через все бревно. Дерево трещало и рвалось по волокнам по намеченной черте.

    Василий, голый по пояс, в одних портах, работал рядом с Данилой. У уставщика дерево лопалось ровно, с веселым хрустом, клинья пятидесятника шли неохотно, ствол не поддавался, и лопину, выправляя, все время приходилось прорубать сверху. Пот заливал глаза Данилы. Василий дошел до конца, от ствола по всей длине отвалился тяжелый горбыль, обнажая одну сторону будущей доски. Сел на бревно, хитро поглядывая на Данилу. Пятидесятник молча загонял обухом топора сразу три клина. Дерево было мокрое, рвалось туго.

    – Зимой-то ловчее, мороженое дерево само лопается! – Вася с одобрением смотрел на муки Данилы.

    – Года три уж не тесал, забыл… – оправдывался пятидесятник.

    – Да нет, ствол у тебя старый да мокрый, а я свежую сосну колол, этой весной где-то ее вывернуло. – Василий все наблюдал за работой Данилы. – Клинья острее затеши, дерево тупой клин выталкивает, али не чуешь?

    Из одного ствола выходила одна или две шести– и семисаженные доски, они были кривоваты и толще, чем надо. Пока это были только заготовки, их откладывали в сторону и брались за новое бревно. Распускать плавник было не то же самое, что заранее заготовленное живое дерево, но работников было много, к топору все были привычны, и дело двигалось. Укладка свежих заготовок росла на глазах.

    Савву с Тихоном уставщик поставил топить смолу. Он не очень верил, что это удастся, но пошел вместе с ними, выбрал глинистый бугор на берегу и велел копать яму на его вершине. Сам и лопаты помог вытесать.

    Савва не раз видел, как курят смолу, Тихону же и самому приходилось гнать. Выкопали яму в полроста, разожгли костер внутри, глина запеклась, но и растрескалась, замазали свежей и снова стали обжигать. Оба были как чушки, особенно монах в своей рясе.

    К вечеру яма, воронкой уходящая вниз, была готова, борта затерты и обожжены. Василий принес саженную трубу, сделанную из расколотого ствола, осмотрел работу, кивнул одобрительно. Закопали трубу, один ее конец подходил к низу ямы, другой вывели под обрыв.

    – Ну добре. – Василий еще раз внимательно все осмотрел. – Чего-нибудь да выкурим.

    Савва с Тихоном поужинали и пошли за смольем.

    Искали корни и нижние части смолистых деревьев, кололи мелко и носили к смолокурне. Солнце почти село, лютовавшие целый день комары тоже «наелись и пошли поспать», шутил Тихон. Наполнили яму, принесли в нее углей из костра; когда разгорелось, заложили все сверху приготовленными плахами и мхом. Воздух к огню перестал поступать, но жар оттуда шел, местами сквозь мох пробивались струйки белого дыма.

    Сами смолокуры сидели у небольшого костерка. Взвар кипятили из спелой морошки и кислой еще белобокой клюквы. Ягоды много было кругом. Савва расспрашивал монаха о его жизни.

    Осиротел Тихон в смутные времена. Таким маленьким, что совсем не помнил родителей. Подобрали добрые люди, довезли до ближайшего монастыря, где его и выходили. Так и рос при монастыре, был послушником у старца, переписывал служебные книги, старец же его и постриг перед смертью. Тихону тогда было шестнадцать лет, но благодаря простой мудрости духовного отца многое в его душе встало на нужный путь. С кончиной старца, неожиданно для всех, ушел из монастыря и Тихон.

    – А здесь как оказался?

    Тихон долго молчал. Костерок постреливал.

    – Бог привел. – Монах поднял на Савву очень серьезные глаза.

    Савва ждал продолжения, рассматривал чуднóго человека, но Тихон, кажется, сказал все. Савва не очень любил монахов, в его понимании они должны были быть почти святыми, а они были разные, много и совсем дурных людей, непонятно зачем надевших рясу. Дед Саввы не признавал это племя, всех их, не разбирая, считал бездельниками. Тихон был другой. Первым вставал на работу, выбирая самую тяжелую и грязную. Молитвами своими никому не докучал, пристраивался где-то в стороне от глаз. Иногда и работая молился, это видно было по его лицу, оно светлело, одновременно и строже, и мягче становилось. Он не был нелюдимым, хотя иногда и казался таким, но не из гордыни, а чтобы никого ничем не стеснять. Люди в их большом отряде были разные, когда Тихон начинал молитву, кто-то снимал шапку и присоединялся, а кто-то сидел кашу ел. Савва не раз наблюдал, как монах ждет своей очереди за едой, он всегда брал ее последним. Иногда и ни с чем оставался, молча, с благодарной, даже и веселой улыбкой отходил в сторону, словно сам того и хотел. И радость эта была настоящей, такую не изобразить, – видел толмач, предлагая ему есть из одной миски. Но инок, кажется, действительно хотел, чтобы ему ничего не досталось. Испытывал, что ли, себя?

    – Бог везде есть, зачем так далеко идти…

    – Везде, – кивнул Тихон и поднял на Савву ясные глаза. – Я думать о Нем люблю, а говорить не больно ловок. Здесь мы все к Нему ближе. Промышленники и казаки – народ и алчный, и звероватый, прости, Господи, а в этих пределах лоб крестят истово! На иного глядишь и завидуешь, как молится!

    – Тебя же прогнали промышленники?

    – Прогнали, – охотно согласился Тихон. – И вы прогоните. Когда люди гонят – это ничего, значит, дурной чем-то, вставай и иди. Молись Господу, чтобы Он не прогнал.

    Он задумчиво ковырял палочкой в огне.

    – Старца, отца моего духовного, как тебя звали – Савватий, он в день своей смерти заповедь мне шепнул: жить для Бога, Тишка, значит для людей жить! Люди – любимое творение Господа! Иди в мир! А сам он свою жизнь в монастыре провел, последние годы и вообще в скиту. Я по глупости и спрашиваю: что же, мол, мне и рясу скинуть? Нет, головой качает, монахом ступай, это твой крест! У тебя получится!

    Савва глядел, не очень понимая.

    – Вот и я тоже! – увидел его недоумение Тихон. – Ушел от братии, как было сказано, и всю жизнь один над тем думаю. Учусь людей любить, какие они есть, уважать всякую их жизнь, и пьяную, и разбойную… Как еще человеку поможешь? Господь о людях куда больше моего знает, а пришел пострадать ради нас, таких вот, мы ведь и в Его времена дурные были, видел Он это, а на крест взошел… – Тихон задумался, поднял грустный взгляд на Савву. – Пример Он нам дал, как жить, слугой нам стал, чтобы и мы друг другу служили, а не властвовали.

    Солнце садилось за протоку, тихо было, рыба всплескивалась, или не рыба, а просто играла вода Оленька.

    – Не рясой, но жизнью своей честной да служением кротким напоминать людям о Боге! Так я внял старцу Савватию, так и пытаюсь жить.

    Савва внимательно вглядывался в Тихона: он и правда был инок, иной человек, со своим пониманием жизни, со своей мерой свободы человека, добра и зла, которая шла от глубокого и очень своего, ясно слышал Савва, виденья Бога.

    – Не поймем друг друга, об этом думаешь? – прочел его мысли Тихон. – О том и старец мой наставлял: с людьми надо на их языке говорить. Слово книжное для непосвященных людей мутно, только жизнью своей путь Христа показать можно.

    – Путь Христа – он для всех?

    – Для всех, если жить в полную меру, что Он нам отпустил.

    Савва пристально на него глядел, во взгляде было много вопросов. Тихон улыбнулся на свою неспособность объяснить:

    – Старец разумел, что монах не в монастыре должен спасаться, но может быть вожем для людей.

    Савва своим въедливым и трезвым умом не мог вообразить, как монахи стали бы вдруг руководить мирской жизнью. В Тобольске каких только монахов не насмотрелся – и пьяных, и дерущихся, и ворующих на базаре.

    – Все свое дело делают, – продолжал рассуждать Тихон. – Казаки воюют, крестьянин землю пашет, монах же прямо Богу служит – душу человеческую в себе взращивает. Если крестьянин на сторону заглядится, то и борозда кривой выйдет. То же и у монаха, да плоды у нас другие. Без зерна человеку плохо, но как-то можно, без души – конец.

    От балагана кто-то шел, спотыкался через кочки. Это был кузнец.

    – Ну что, отшельники? Нагнали смолы? – Михайла присел к огню и стал раскуривать трубочку. – Васька вас хвалит!

    – Не скоро еще, – ответил Тихон. – Только-только дым пошел.

    Он кивнул на деревянную трубу под обрывом, откуда выходил белый пар. Под трубой стояла выдолбленная на скорую руку деревянная бадья для смолы.

    – Ну-ну. – Михайла грел руки у костра. – Мерзну все время, старый, что ли, делаюсь? А ты что же, не мерзнешь? Дыр у тебя в рясе – как у бабы в решете. Отдай ее Ермолаю рыбу ловить.

    – Старенькая, – согласился Тихон, ощупывая большую дыру на локте.

    – У меня холстина есть на трое портов. Могу дать. Как раз на рясу хватит.

    – У меня тоже есть, – поддержал Савва.

    – А ты как же без портов-то будешь? – ухмыльнулся весело монах. – Смолу выгоним, починю.

    – Там уже чинить нечего, бери, холст крашеный, добрый. Я у Семена наменяю, у него запасов на десять лет.

    Тихон улыбнулся своими реденькими усиками, вроде и растерянно, но все та же ясная твердость была в глазах:

    – Потерплю еще, спасай вас бог, ребята! – Он перекрестился, с благодарностью глядя на Михайлу. – Не скучно тебе здесь? Ты же первый кузнец в Якутском, кузни-то не жалко?

    – Хм, – хмыкнул Михайла, подбросил в костер и серьезно посмотрел на Тихона: – Я в Якутском как корова жил!

    – Как это? – не понял монах.

    – Все в землю смотрел, Тиша, на небо и глянуть некогда было. А тут – вот оно!

    Все вслед за Михайлой невольно подняли головы на начинающее вечереть небо. Оно здесь было везде, все, что не было плоскотиной тундры, было небом.

    – Ты почему в Жиганском решетки отказался ковать? – спросил Тихон, внимательно глядя на кузнеца.

    – Чего непонятного? – Михайла неторопливо и с удовольствием тянул из трубки. – Кабы их никто не ковал – их и не было бы.

    – Ух-х! – Горячая радость вспыхнула на лице монаха. – Когда такого человека вижу – жить хочется!

    – А когда не видишь – не хочется? – благодушно улыбнулся Михайла.

    – Другой решетку скует… – Савва смотрел серьезно.

    – Ясное дело, – легко согласился кузнец. – Скует, и его же за нее засадят!

    Замолчали. Тихон задумчиво ковырял палкой в огне:

    – Я прошлую зиму один жил среди тунгусов. Вот у кого ни замков нет, ни решеток, ни тюрем. И друг над другом они не властвуют!

    Из трубы повалило гуще, Тихон поднялся и направился к обрывчику. Подставил руку, пощупал и понюхал пар. Довольно качнул головой.

    – К обеду, бог даст, закапает. Смолой уже крепко пахнет.

    На другой день начали тесать чистовые доски, работа уже была тонкая, поглядывали друг на друга, мастерством хвастали. Даже угрюмый Ворона разохотился. Кучи щепы росли под ногами. Василий с Устином тесали матицу – толстую килевую часть, с которой должно было начаться судно.

    Кузнец навел[69] мужикам топоры, потом заточил инструмент уставщика. У Василия и было-то всего: напарья – бур для больших отверстий и несколько лучковых сверел, толщиной в палец, долото да скобель. Отнес Василию, тот попробовал ногтем остроту, кивнул одобрительно.

    – Дай-ка и мне чего-нибудь потесать, – попросил кузнец.

    – Умеешь?

    – Управлюсь, поди…

    – Коли баб голых выстругивает, уж доску-то сладит! – пошутил Юшка, распрямляясь от работы.

    Уставщик глянул на заготовки. Они были разные, на дно толще, на верх бортов тоньше.

    – Бери вон доски для навеса, да гляди, лишнего не снимай.

    – Не боись! – Михайла выбрал самую корявую заготовку, зажал в бревно и, поплевав на ладони, приступил.

    Работал кузнец тщательно, движения точные, доска после топора становилась ровной, хоть яйца катай. Время от времени кузнец отстранялся, прищурив глаз, и, как ножом, подрезал острым лезвием едва заметный бугорок. Небыстро получалось, но красиво, казалось, сама доска радуется, что досталась такому мастеру.

    – Ты что, ее на икону тешешь? – подошел Устин.

    – Чего? – не понял кузнец.

    – Так до зимы тут просидишь… и срезать не надо – топор ударом ее заглаживать должен!

    Он отстранил кузнеца и быстро и уверенно затюкал топором. Поверхность за ним оставалась не слишком ровной, в бугорках, но топор всюду гладко зализывал древесину, так что она поблескивала.

    – Так вот. – Устин провел рукой. – Плесни на нее воды, она вся скатится! После топора доска воду не берет!

    К вечеру Василий с Устином укрепили на матице носовую и кормовую кокоры, и стали понятны размеры карбаса.

    – Ну что, ладно будет? – ревниво пытал уставщик Данилу.

    Устин ходил искать стволы на мачты, облазил весь залом и на дальнем конце обнаружил свежие следы иноземцев. На трех лодках были. Похоже, собирались рыбу ловить, да не стали, грузила спрятали в заломе и обратно уплыли.

    – Ну теперь все про нас знают! – злорадствовал Вятка. – Пересчитали нас, наши лодки…

    – Скорее всего, – согласился Данила. – Надо было сразу к ним сходить.

    – Смелость свою кажешь!

    – Уймись! – отмахнулся пятидесятник. – Сходим завтра, Ваня!

    – Айда, – кивнул Лыков не особенно уверенно.

    – Сегодня ночью на двух карбасах надо идти! – напирал Вятка. – Мы с Авдеем сразу тебе предлагали!

    – Зачем ночью? – не понял Василий. – А если они мирные?

    – Были бы мирные, уже за вином пришли бы… – Авдей Паутов глядел со знанием дела. – Беглые они!

    – Сказал, завтра схожу! – Данила взялся за топор и склонился над бревном.

    – А если нападут? – Вятка завертел головой, ища поддержки. – Для драки хуже места не сыщешь!

    – Отобьемся.

    – Ты их плохо знаешь, Данила!

    – С твое знаю! Василий, кто у тебя по тундре бродит?

    Уставщик перестал тюкать топором:

    – Березку ребята на вицу дерут да мох собирают.

    – Далеко пусть не ходят.

    – Они с пищалями… Знают, чай.

    Молодые казаки Юшка и Маня, отсторожив всю короткую светлую ночь, спать так и не легли. Сидели у костра со сменившими их бывалыми Фомой Черкасом и Вороной. Старик Ермолай вылез из-под полога, закатал порты выше колена и отправился проверять сети.

    – Сходить с тобой? – окликнул его Юшка.

    – Сам управлюсь, – отмахнулся рыбак и вскоре скрылся за поворотом реки.

    Юшка вышел к воде, глянул ему вслед, потом вверх по протоке. Вернулся к костру:

    – Ермолай, вишь ты, не боится тунгусов. А мне боязно, так и кажется, по воде кто-то крадется.

    – Тоже люди небось… – Ворона вешал котелок на огонь. – Я жил среди них.

    – Давно в этих краях? – спросил Маня, щурясь от поднимающегося солнца.

    – Ни Якутского, ни Жиганов еще не было. Я на Вилюе уже промышлял.

    – И казаков не было?

    – На Лене не было, да и промышленников было негусто – на любую речку садись.

    – И как же иноземцы?

    – Чем я им мешал? На обмен чего привезешь, они и рады. Что якуты, что тунгусы – честный народ. Топор, котелок или сковородка в избушке лежат – никогда не возьмут! Иной раз сидит, два дня тебя дожидается и дает соболя за котелок.

    – Чего же теперь столько войны?

    – Чего… Казаки сюда приволоклись! Ясак давай, поминки давай, а иному так и все давай! Кому такое любо? – Ворона задумчиво вытряхнул из бороды вчерашние стружки, рассмотрел их в руке. – Больно служилые до наживы горазды.

    – На то он и казак! – одноглазо ощерился Фома.

    – Только в Сибири служилых людей казаками зовут, в других местах они стрельцы! – подал голос Маня.

    – Потому и зовут, что сюда вольный, казакующий люд подался. Значит – казаки! Как и на Дону, и по другим окраинам! Где воля – там и казаки!

    – Вот на Дону али на Волге вы вольные… А здесь ты только зовешься казак, а такой же служилый – государев холоп! За грабеж-то, поди, тебя не пожалуют… – Григорий отвернулся и громко выбил нос. Вытер руки о порты.

    – От тебя я не спросил! О государевой корысти он тоскует! Ты же первый тунгуса как липку оберешь! Вон вина бочонок с собой тащишь, а сам не пьешь!

    Ворона зыркнул недобро, но смолчал. Фома же, попавший в Сибирь не по собственной воле, завелся:

    – Я казаком родился! Не какая-нибудь голытьба пришлая! Ты чего про казацкую жизнь знаешь?!

    – Где Ермолай-то пропал? – Юшка обошел строящиеся карбасы и, заслонившись ладонью от солнца, внимательно оглядел тундру. Вернулся. – Я в человека еще никогда не стрелял. Кулаками али дубьем, то другое дело, а стрелять не стрелял. Боязно мне, а ну как убьешь? Грех ведь – тоже люди!

    – Чего же тогда в казаки записался? – Фома добавил в трубочку табаку и потянулся за угольком.

    – Не знал, что на иноземцев пошлют. Думал, Якутский – городок, как и другие, служи себе. Я и тунгусов-то здешних никогда не видел, мне они как зверушки какие мнились…

    – А ты, Манька, человека убивал? – Фома взял свою пищаль, открыл замок и стал прочищать запальное отверстие.

    Маня нахмурился. Для него, как и для Юшки, это был первый большой поход в новые земли.

    – То-то, тоже привычка нужна, иные так и не могут. – Казак насыпал свежего пороху на полку и поднялся. – Пойду гляну старого черта. Айда со мной, Юшка.

    Дошли только до поворота, навстречу брел Ермолай. Высокий короб был полон рыбы, она выпрыгивала, казак матерился, собирал и снова цеплял лямку на плечо.

    – Опять обрыбился?! – рассмеялся Фома.

    – Хотел все в одну ногу вынести, чтоб не вертаться… – Ермолай тяжело дышал беззубым ртом, но глядел весело. – Ну и река, скажу вам, братцы! Гля, какие муксуны! Они в Якутском денег стоят, а тут – стеной прут!

    Большой карбас в две пары весел ходко шел вверх по протоке. На руле – Данила, рядом Иван, на веслах – Савва с Никитой Устьянцем и Вятка с Авдеем. Последних Данила не хотел брать, но они настояли.

    Солнце уже хорошо поднялось, легкий туман по воде стелился, было тихо и тепло. Савва не чувствовал особого страха, приходилось толмачить в разных делах, и он часто оказывался главным переговорщиком – тунгусы боялись сближаться, допускали к себе одного безоружного толмача. Собираясь, он подумал и не взял с собой пищаль. Данила с Иваном были в куяках и с пищалями, сабли на поясе. Вятка же с Авдеем при всем вооружении: пищали, копья и щиты – и в пансырях. У Саввы пансыря вообще не было.

    Данила, на случай если иноземцы окажутся неясашными, вез государевы подарки, Вятка – полбочонка зеленого вина.

    Вышли из их протоки, обогнули мыс и устремились вниз по течению. Вскоре на противоположном берегу примерно в версте показались островерхие чумы. Данила поднял руку, останавливая гребцов.

    – Делаем, как я сказал, Семен! Если с луками на берегу встретят, даже кто и стрелу пустит… Оружие не поднимать. Подойдем на лучной выстрел, я говорить с ними стану.

    – Может, нам и пищалей не заряжать? – недовольно спросил Авдей.

    – Сказал, стрелять только по моему слову!

    – Говорили, большое стойбище, а тут… – Семен, прищурившись вдаль, хищно рассматривал силуэты тунгусских жилищ.

    Двинулись дальше. Все напряженно всматривались в приближающееся жилье.

    – Что-то не дымит ничего… – негромко сказал Иван.

    Когда до берега осталось с десяток гребков, Данила снова поднял руку. На стойбище никого – ни людей, ни оленей, ни собак… Ни дыма из остро торчащих кольями верхушек жилищ. И ни звука, только река легонько шумела за бортом. Лодка сплывала по течению, поравнялись с чумами. С каких-то из них было снято берестяное покрытие, другие были явно жилые. Большая рыба с громким плеском вывернулась недалеко от карбаса, напугала, казаки заматерились шепотом.

    – Чалиться нельзя, – негромко сказал Вятка, сжимая пищаль. – Здесь могут быть!

    – Лодок нет, а рыба висит… – Савва поправил очки и глянул на Данилу.

    Пятидесятник, как и все, был слегка напряжен, зорко вглядывался в необычную картину. Две вороны поднялись с берега и сели на шесты одного из чумов. Разорались. Все переглянулись. Вокруг стойбища была плоская тундра, спрятаться негде, но Данила не приближался.

    Причалили ниже стойбища. Проверили оружие и двинулись к чумам.

    – Могли одни мужики остаться и засесть внутри, у меня такое было… – опять зашептал Вятка. – Надо для острастки по чумам пальнуть!

    Подошли к ближайшему чуму на верный лучной выстрел, Данила остановился.

    – Ждите здесь! – Он отдал свою пищаль Ивану. – Савва, айда со мной!

    Пошли вдвоем.

    – Не бойся ничего! Иди спокойно!

    – Я не боюсь!

    – Вот и ладно.

    Пятидесятник остановился, достал кисет и стал набивать трубочку. Подмигнул Савве почти весело, чиркнул кресалом.

    В стойбище никого не было. Вятка с Авдеем обшарили все чумы. Поротая и развешенная для просушки рыба была совсем свежей. Две берестяные лодки с прорубленными днищами валялись в кустах.

    – Сбежали! – Вятка со злой рожей подошел к Даниле. – Пока мы собирались, они ушли! Вчера бы поплыли – как раз захватили бы! Упустил, Данила, неясашных тунгусов! За такое Урасов не пожалует!

    – Никуда не денутся. – Пятидесятник словно доволен был, что никого нет.

    – Теперь вперед нас весть полетит, что мы здесь! – ярился Вятка.

    – И хорошо, мы сюда не с воровством пришли, под государеву руку их звать!

    – Вон как они кинулись! От государевой-то руки. И чумы побросали! – ухмыльнулся Авдей. – Юколу и ту не заберешь… – Авдей снял одну рыбину. – Не заветрилась еще.

    – Ничего здесь не трогайте! – перебил его Данила. – Пусть знают, что мы не грабим.

    Вятка, хоть и был Даниле едва по плечо и глядел снизу вверх, как неумного рассматривал пятидесятника:

    – Нескладно у нас с тобой получается, Данила, мне надо, чтобы они нас за хозяев признали, а ты чего? Так не пойдет!

    – Поставим острожек на твоей реке, делай как знаешь… – Данила взял пищаль на плечо. – Пока меня будешь слушать!

    – Это я еще в Якутском понял! Как хочешь, Данила, а отписку, как ты неясашных тунгусов по своей дурости упустил, я на тебя составлю! Сам и отвезешь воеводе.

    – Составляй, не ты первый…

    На плотбище вовсю шла работа, тесались доски, белый дым от смолокурни стелился над рекой, по тундре бродили сборщики вицы – целая гора выдранных с корнем тундровых березок лежала недалеко от помоста с карбасом. Часть из них распаривалась в котлах над огнем. Рядом был разложен на просушку белый мох.

    Васята с Устином уже прикрепили нижние набойные доски. Они были важные, задавали обводы всему борту. Василий ходил вокруг, прикидывая, все ли верно пойдет дальше. Обсуждал что-то с Устином.

    Приложили следующую доску, плотно притянули ее по всей длине деревянными клещами. Доски держались внахлест, верхняя заходила на нижнюю пальца на три, Устин переходил вдоль борта и сверлил сразу обе доски тонким лучковым сверлом. Отверстия получались часто – через вершок.

    Василий готовил вицы, ругался на низкорослую тундровую березку:

    – В лесу сейчас чего бы только не нашли, и можжевелового корня, и елового, да просто березки тонкой на вицы нарубить…

    Он выбрал распаренную березку подлиннее, с нее уже были срезаны веточки и отростки корня, и, зажав клином в щель бревна, начал крутить ее вокруг своей оси. Кора разрушалась, показались светлые волокна, деревце на глазах превращалось в витую веревку. Плотник попробовал ее на прочность.

    – На такой и удавиться можно! – улыбнулся.

    Он присел к борту и начал вставлять получившуюся «нитку» в просверленные отверстия, связывая доски между собой. Словно сшивал, оттого и назывались суда такой постройки «шитики». Распаренное и скрученное деревце и его корень гнулись не хуже бечевки, Василий пропустил вицу через несколько дырок, в первую дырку забил сухой деревянный клинышек, плотно затыкая отверстие и зажимая конец вицы.

    – Ну, Устин, садись с той стороны!

    Устин встал на колени к просверленным доскам. В руках – заранее выструганный хитрый дрючок, им он поддевал и натягивал вицу. Василий со своей стороны забивал очередной смоченный в смоле клинышек, надежно сохраняя натяжение. Вица плотно стягивала бортовые доски. Так прошли от носа до кормы и сняли клещи – две доски были сшиты, как одно целое!

    – Ну вот. – Василий довольно тер испачканную смолой лысину. – А, Данила?!

    Работники облепили карбас, и к ночи на каждом борту было пришито по четыре доски. Стало похоже на судно.

    – На таком уже и плыть можно! – залез внутрь Маня Кишка.

    – А то! Добрые обводы выходят! – хвастался уставщик.

    – Все навалимся – завтра и закончим.

    – Тут дел еще… – качал головой Вася. – Утуги, стяжки, брус привальный…

    – Конопатить, смолить… – поддержал уставщика Устин. – Мачту крепить.

    – И казенку будете делать? – спросил Михайла.

    – Казенки на карбасах не ставят, навес от непогоды устроим…

    Все были при деле, понукать никого не нужно было. Да и как иначе, когда на глазах из кучи лесного хлама, натасканного рекой, рождалась вместительная и красивая ладья. Каждый видел в ней свой труд. Такое не может не радовать. Савва с Тихоном добыли с полпуда смолы. Этого было достаточно, но Василий велел заложить еще закладку. Савва словно забыл про чертежи, ходил с черным от копоти лицом, с руками, перепачканными смолой, и был счастлив от своей пользы общему делу.

    – Я в одном монастыре целую зиму на смолокурне работал, – рассказывал Тихон, раздувая костерок. – Там сосну заранее подсекали, она смолой обтекала, ее опять подрубят, и так несколько лет подряд. Потом уже валили дерево и в смолокурню… Тогда с нее, как молоко с коровы, бежит.

    – Ты говорил, родителей совсем не помнишь? – спросил Савва.

    Тихон бросил дуть, подложил щепок в занимающийся огонек.

    – Иной раз словно бы и помню мамку… Может, и не помню, а сердцем чую, как она меня обнимает. Должна же она была дитя свое обнимать? – Тихон встал с колен, отряхивая рясу. – А ты что же, горюешь по родителям? Живы они у тебя?

    – Живы, – качнул головой Савва. – И дед жив.

    – Охота небось повидаться?

    – Охота, – кивнул толмач. – Отец снился на днях… Где-то мы с ним идем, я рассказать ему хочу, а что-то не получается. Знаешь, как во сне бывает. Так и идем, поговорить не можем… – Савва в задумчивости тер нос грязной рукой. – Он у меня не сильно ласковый, работал все время, не до меня было. Так и не поговорили никогда.

    – Кто же тебя всем премудростям выучил?

    – Отец и выучил, но он иконник больше… – Савва очнулся от своего сна. Вздохнул. – Чертежи бы ему теперь показать. Я тут много чего понял, трудно одному, как впотьмах шарюсь. Сюда ехал, думал, все знаю, а тут… будто и не чертил никогда.

    Тихон сходил за водой, стал пристраивать котелок к огню.

    – Пометил тебя Создатель, Савва. Кому много дано, с того много и спросится. Ты еще и толмач… – Видно было – монах не очень понимает Саввиных терзаний. – Я когда тебя первый раз разглядел, тоже усомнился, что ты языки знаешь, молод уж больно.

    – Данила тоже… – Савва думал о своем. – Хочет до зимы в Якутский вернуться, не до чертежа ему. Иной раз руки опускаются… Я ведь могу все это устье Оленька, – Савва кивнул в тундру, изрезанную протоками, – в чертеже отобразить! Недели за две сделал бы! – Савва замолчал, застыл, словно соображая, сделал бы или нет за две недели, поднял на Тихона умные глаза: – Данила на меня как на дурачка посмотрел, когда я ему сказал.

    – Данилу тоже понять нужно – острожек еще рубить да казаков пропавших искать, а уж осень.

    Ночью Иван не спал. Сердце болело. Выбрался из балагана, расшевелил костер. Закурил. Следом вышел Данила, присел рядом, позевывая:

    – Чего не спишь?

    – Не ходи больше один, Данила! – Иван болезненно морщился, поглаживая левый бок. – Да без оружия…

    – Сердце опять?

    – Ну, тянет чего-то. Вчера, когда вы с Саввой пошли к чумам, тут вот как меня толкнет, я на землю и сел, чаял, не встану уже. – Иван помолчал. – В голове мелькнуло: убьют тебя, я один останусь, оно и прыгнуло со страху.

    Иван замолчал, глядя в огонь, трубка погасла.

    – Не в первый раз такое, когда-то будет и в последний, а у меня ближе тебя нет никого. Не ходи больше один, найдется какой дурень и в безоружного стрелу пустит, сколько такого было!

    – Не тужи, Иван, Бога не обманешь… – Данила ласково, но и упрямо глядел на друга.

    – Да ты же в самое пекло… – Иван не договорил, вздохнул глубоко, прислушиваясь к себе.

    – Чего ты? Плохо тебе? Воды зачерпнуть?!

    – Лучше трубку раскури, мне от табаку лучше… Тихон вчера травки какой-то заварил. – Иван отдал трубку, не без испуга на лице тер грудину. – Вон в котелке травка Тишкина…

    То ли от табаку, то ли от лекарства монаха Ивану стало полегче. К костру подсел сменившийся с караула Никита Устьянец. Разговорились о предстоящем пути, близкой осени и пропавшем Леонтьеве.

    – Дело тут воровское, – негромко и как будто неохотно рассказывал Никита, – Анисим – честный казак, да у воеводы в кабале оказался аж на триста рублей. Урасов его и отправил за Оленек, чтоб отработал. Наказной памяти не давал, на словах велел ясак с той реки собирать… – Никита покосился на храпящих мужиков и добавил совсем тихо: – Без записей в ясашные книги.

    – Откуда знаешь? – спросил Иван.

    – Товарищи мы, вместе в походах бывали. Я и в тот раз чуть с ним не ушел. – Никита помолчал. – Отписка от него была к воеводе… Что в ней было, не знаю, а видно, сильно она не понравилась Урасову. Ту грамотку Архича-тунгус принес прямо от Анисима! Урасов Архичу в воровстве обвинил и до смерти запорол! Два года назад это было, и потом – все…

    Данила задумчиво покуривал трубку. Что-то такое он и предполагал.

    – С Вяткой об этом не говори, Данила, а того хуже с Авдеем. Авдей – воеводы человек!

    Данила кивнул. Замолчали.

    – Где же думаешь Анисима искать? – спросил Устьянец.

    – Не будем его искать! – спокойно, как о решенном, ответил Данила. – Если сам придет…

    – Вятка донесет, что не искал.

    – У меня в наказе про него нет ничего.

    – Авдей про Леонтьева все знает – ясак, мол, у Анисима за три года скопился… Мне за большие барыши предлагал с ними остаться, – пояснил Никита. – Знают, что мы с Анисимом дружки.

    – Вот и пусть ищут… – Данила угрюмо чистил трубку. Замер, думая о чем-то: – Что за человек Анисим? Мог собрать ясак да к Руси податься?

    – Не должен, – покачал головой Никита. – Анисим не вор, да и семья у него в Якутском, потому его воевода и отправил.

    – Я не о том. Из поморов он? Мог морем вокруг Таймыра уйти?

    – Не думаю, он, как и я, вологодский, море ему не за обычай.

    – Я воеводскому воровству служить не буду. – Данила встал, запахивая зипун. – Нынче пятнадцатое, до Анабара доберемся и обратно водой уйдем. Время еще есть, слава богу.
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    У берега стояли два новых карбаса. Шести с половиной и семи саженей в длину и больше сажени в ширину. Маленький карбас с коча казался возле них детской игрушкой. Все было готово, паруса подвязаны к реям.

    Казаки заканчивали погрузку, последние вещи переносились и рассовывались по судам. Обжитое место, где плотничали почти две недели, опустело. Только костер еще дымил.

    Мужики стояли, поджидая, когда Тихон разложит свои причиндалы. Наконец сняли шапки. Монах начал читать. Крестились, кто широко, кто пожиже, каждый о своем думал, но все вместе – о том, что ждет их на море, которым предстояло идти неведомо сколько. Скорее всего, все теми же льдами, что забрали их большое судно. Как дальше Господь распорядится? Пособит ли или и эти заберет?

    Была середина августа, по утрам уже морозило, светлые ночи наливались тьмой на глазах. Ворона с Трофимом опаздывали к началу промыслового дела, Вятке надо было ставить жилье и амбар – ясно было, по снегу придется рубить. Данила с Иваном, не сговариваясь, просили Николу Угодника о добрых попутных ветрах, Василий привычно крестил лоб, сам думал, будут ли поспевать старые карбасы за новыми большими. Савва отстал от чертежной работы и теперь пытался думать о том, зачем сюда пришел, но в голове было пусто. Добывать смолу было проще, у него и сейчас все руки были в смоле.

    Отчалили. У Данилы на двух парах весел сидели Василий с Иваном и Савва с кузнецом, улыбающийся чему-то Тихон пристроился на носу. В другом новом карбасе поместились вяткинские. Пробовали свежетесаные рукояти, устраивались удобнее, просторно было, гребцы не задевали друг друга. Длинные греби приятно скрипели, за кормой карбаса по гладкой поверхности оставалась ровная полоса с парными кругами. Мелкий дождичек пощипывал воду.

    – Нигде не течет? – спросил кочевой уставщик, вертя головой по бортам.

    В голосе его, однако, была уверенность, что он и сам все знает. Лодки два дня уже как были спущены, мелочи доделывались на плаву, нигде никаких течей не было.

    – В носу маленько сочится… – раздался спереди сиплый голос Тихона.

    – Сочится – не беда, замокнет! – Василий даже не обернулся. – Тяжелый, а легко идет, так, что ли, Ваня? Ты скрипел, что коч лучше?!

    Все были довольны, дело было сделано.

    – Семь-то саженей! – улыбался Иван. – Такой карбас что твой коч, он и на море хорош будет!

    – Легко пошел! И груза не чует… – Поморская душа Данилы ревниво прислушивалась к ходу нового, хорошо груженного судна.

    – Чего ему тот груз… – начал было Василий, но застыл, наблюдая удаляющееся судно Семена Вятки. Скинул с плеч армяк. – Глякось, Данила! Озоруют! Спытаем их!

    Данила обернулся на берег, там Трофим с Вороной только оттолкнулись на малом карбасе.

    – Бог с ними, Вася. – Пятидесятник следил за уходящим судном. – А хорошо идут!

    – Догоним! – настаивал плотник, скидывая и рубаху. Рожа у него была как у гончей при виде удирающего зайца. – Наш ловчее будет! Давай, Данила, чего ты!

    – Давай! – кивнул Колмогор.

    Подналегли. Приноравливались друг к другу.

    – И-и раз! – негромко начал пятидесятник. – Помалу добавляем! Савва, не заглубляй!

    Вскоре весла стали работать ровно, с одним всхлипом выходили и так же захватывали темную воду.

    – И-и раз! Хорошо бежим!

    Карбас Вятки стал приближаться. Семен, сидящий на сопце, обернулся, сказал, видно, что-то своим. Там раздался смех, кто-то засвистел на разные лады так, что из-под близкого берега с кряком вылетели затаившиеся утки. Стали слышны равномерные крики Семена, он то и дело оборачивался.

    – И-и раз! Лихо прем, ребята! Нагоняем! – тихо посмеивался Данила, качаясь в такт гребле. – Молодец у нас уставщик! Ай, молодец! Не карбас! Лебедь!

    – Еще маленько – и взлетим! В четыре крыла-то! – благодушно улыбался Михайла. Он, кажется, был единственный, кто участвовал в состязании ради товарищей. Не для победы, а для общей радости.

    – Еще наддай, Ваня! – Василий, пока строил, все время ходил в одних портах – по загорелым узлам мышц катился пот, смешанный с дождичком. – В зад им целься, Данила!

    – Там тоже не девки сидят! Шустро идут!

    Тихон на носу все глядел вперед, обернулся радостно на гребцов. Непонятно, за кого радуется, за убегающих или догоняющих. Савва, зная, что слабее других, греб молча и сосредоточенно, даже не улыбался.

    – И-и раз! Кто устал, давай сменю! – Глаза Данилы горели.

    Гребцам уже были хорошо слышны крики Семена и плеск гребей. Вода весело и громко бурлила за кормой. «И-и раз!» – мешались голоса Семена и Данилы.

    Вдруг на передовом карбасе раздался треск, судно стало забирать влево, послышался мат и хохот. Карбасы поравнялись.

    – Шабаш! – крикнул Данила. – Чего стряслось?

    – Васька, растудыт твою мать! – Семен встал, бросив сопец. – Греби-то говенные натесал! Ванька Губарь сломал! Как есть пополам!

    Гребцы в его карбасе покатывались со смеху.

    Иван Губарь, на голову выше других вздымавшийся из карбаса, неодобрительно и нервно разглядывал обломок, не понимая, чего смеются, другая часть греби свесилась за борт. Как раз на уключине не выдержала.

    – Такому-то вепрю какую ни дай… – Василий подтянулся борт в борт, разглядел сломанную гребь и сбросил ее в воду. – Запасную берите!

    Подошли две другие лодки.

    – Все, дальше не разбредаемся, вместе идем. – Данила помолчал, оглядывая людей. – Оружие наготове, объявятся иноземцы в лодках – сбиваемся в кучу, вы, Григорий с Трофимом, под наш борт вставайте! Без моего слова стрелять никто не смей! Я передовым пойду, потом Григорий на маленьком, ты, Устин, замкнешь. Немного у вас груза?

    – Сдюжим, – спокойно кивнул Устин.

    Данила, чтобы снова не попасть в морские льды, решил подняться вверх по течению до главного русла Оленька и оттуда искать самую западную протоку. Она должна была вывести к матерому морскому берегу.

    Течение было небыстрое, протока то расширялась, становясь мелкой, и приходилось пропихиваться шестами, то делилась на несколько узких и глубоких рукавов, здесь шли ходко.

    Время было далеко за полдень, по прикидкам Саввы, который снова достал свою книжицу, прошли верст двадцать пять. Все уже подустали, когда впереди открылось широкое место. Это и было главное русло – им навстречу текла большая река, зажатая двумя невысокими выветренными хребтами. Пятидесятник осматривался, где остановиться поесть. Сел за сопец и кивнул на противоположный берег.

    – Данила, – попросил Савва, – давай на этом мысу встанем, пока едите, я сплаваю, посмотрю главную протоку. Она важная, вон сколько воды туда идет.

    Данила глянул на мыс, заваленный деревьями и корягами, – не лучшее было место, только что дров много, – но согласился. Причалили. Подошли другие карбасы.

    – Чего здесь-то? – Маленький Вятка спрыгнул на берег, борт ему почти по плечо был.

    – Толмач для своего чертежа глядеть должен.

    – Я думал, он уже забыл о нем.

    – Я тоже… – Данила снял с плеча пищаль и прислонил к бревну. – Никита, Фома, поезжайте с толмачом! Да недолго, слышишь, Савва!

    – Пусть кто помоложе, Данила! У меня спину ломает! – Фома уже снял один сапог и сидел с босой ногой.

    Рядом с ним Юшка разжигал костер.

    – Я пойду, Данила! – Кузнец вывалил охапку дров и отряхнул руки.

    – Ты без оружия…

    – Дай мне твою пищаль!

    – Сумеешь?

    – Хе-х, – весело усмехнулся кузнец. – Давай!

    Михайла забрал оружие, повесил через плечо перевязь с зарядцами, мешочек с пулями привязал к поясу. Савва, готовый, поблескивал очками возле маленького карбаса – чернильница на шее, в руках книжица и лот для измерения глубин. Короткая пищаль за поясом.

    Сварили густую кашу, поели с нежными солеными муксунами, похваливая Ермолая, напились взвару из ягод и привалились, кто где нашел. Дождик прекратился, как причалили, и теперь все подсыхало на глазах, солнце то и дело выглядывало из-за туч, и становилось совсем тепло. Данила в очередной раз вышел на самый мыс, вгляделся в просторы оленекского устья. Часа полтора прошло, а карбаса Саввы нигде не видно было. Вернулся.

    – Нет их? – Семен разлепил сонные глаза. Сел, потягиваясь. – Мы что же, теперь все время так будем? Колгота одна с твоим толмачом.

    – Иван, поезжай разыщи их, мы помаленьку матерым берегом пойдем. Догóните!

    Иван с Ермолаем и Василием уплыли. Карбас был тяжелый, но разгружать не стали. Данила снова вышел на мыс. Провожал взглядом лодку с Иваном, сам с досадой думал над Саввиной работой. Вроде и небестолковый толмач – этого нельзя не признать, но замыслам Данилы, да и общему делу Саввина мешкотня сильно досаждает. Время уходит, осенью вовсю уже попахивает, морошка в тундре начала осыпаться, листья на тальниках все желтые, а где-то и облетели.

    Данила, соображая, как они пойдут дальше, направился к костру. Унимал себя от раздражения, что приходится ждать… и тут услышал крик. Обернулся – краем залома скакал Маня Кишка. Спотыкался о кочки, снова вскакивал и орал не своим голосом. Наперерез ему вдоль залома, ловко перескакивая через торчащие стволы, бежало несколько иноземцев. Данила кинулся к карбасам.

    – Подымайсь, ребята! Тунгусы! – заорал и почувствовал, как стрела ударила в руку и в бок и застряла в армяке.

    Он выдрал ее на ходу, понял, что только оцарапало. У костра забегали мужики, истошно заорали привязанные собаки. Тунгусы подобрались к ним, обходя залом с двух сторон, но неожиданно напасть не успели, их увидел Манька. Сверху залома тоже притаилось несколько человек, эти и стреляли из луков. Данила присел к залому, прячась за навалом деревьев. Из карбаса грянул выстрел с облаком дыма, вскоре второй, потом Вятка выпалил над самым ухом Данилы и стал снова заряжать пищаль. Колмогор только тут вспомнил, что отдал свое оружие, схватил копье Вятки и, пригибаясь от стрел, кинулся к прибрежной полосе песка, откуда с криками наседала основная орава тунгусов. Мимо него, не обращая внимания на урчащие стрелы, пробежал Вятка. Припал на колено и выстрелил в нападавших. Две стрелы попали в десятника. Одна в сапог, другая отскочила от приклада пищали. Семен привалился рядом с Данилой, выдрал стрелу из сапога и стал засыпать в ствол пороховой зарядец. Ни страха, ни суеты не было в его руках.

    Из карбасов на всю реку гремели выстрелы Авдея, Юшки и Фомы. Трофим с Устином, приготовив луки, прятались за заломом, выглядывали тунгусов, что засели наверху. Ворона запихивал свою собаку под торчащие бревна, пес вырывался, наконец он привязал его коротко и вложил стрелу на тетиву лука.

    – С той стороны смотрите! – крикнул им Данила.

    Рядом с длинным копьем затаился немтырь Иван Губарь. Ждал появления тунгусов от берега, их крики и визги раздавались в десятке шагов, за навалом деревьев. Боялись, видно, прятались от выстрелов с карбасов. Глаза немого чуть безумно, но и весело поблескивали. С карбасов грохнули два выстрела вместе, дым поднялся, опять маленький Вятка бесстрашно вывалился на открытое, под стрелы, и выпалил в прятавшихся. И тоже окутался белым дымом. К Даниле подсел Устин Петров:

    – Те побежали, Данила… Бог с ними или ловить будем?

    Данила не успел ответить, он только теперь увидел Тихона, тот стоял на виду у всех лицом на восток и молился, осенял себя широким крестом и клал поклоны. Ни на нападавших, ни на своих не обращал внимания. Ни выстрелов не слышал, ни стрел не видел…

    – Тихон! – сначала зашипел, а потом и заорал пятидесятник.

    В это время Губарь страшной, сутулой и косолапой горой выкатился из засады, пролетел мимо монаха, едва его не сбив, и исчез за заломом. Данила бросился следом. Тунгусы убегали по неглубокой воде вдоль залома, кто-то хромал, одного раненого тащили под мышки. Данила не успевал за Иваном, тот летел босой, разбрасывая воду, и что-то мычал в запале: «Ы-ы-ы… ы-ы!» Убегавшие в последний момент бросили раненого, но Иван, перескочив через него, настиг крайнего и ткнул копьем под ноги. Подбежал Данила. Тунгус сидел в воде, закрыв руками голову. Рядом – короткая пальма, лук и почти пустой колчан. Губарь счастливо и возбужденно мычал, указывая Даниле на мокрого тунгусского мужика: поймал!

    Собрались у костра. Связали пленников. У Данилы была порвана рука ниже плеча и крепко оцарапан живот – рукав и весь низ рубахи в крови. Тихон нарвал тряпиц, посыпал раны какой-то древесной трухой, смешанной с золой, перемотал пятидесятника. Сверху на тряпицы дегтя налил. Потом перевязал Вятку, у того стрела слегка порвала голень, в драке он этого не заметил, теперь же с досадой разглядывал сапог, испорченный тунгусской стрелой, внутри все было мокрое от крови. Правая сторона морды Семена была черной от пороха. Остальные были целы, кого-то только слегка поцарапало. Борта карбасов были утыканы стрелами с костяными и железными наконечниками. У раненого тунгуса пуля прошла сквозь ногу выше колена. Тихон перевязал и его.

    – На заломе один упокойник должен быть, прямо в грудь ему попал. Заберись, что ли, Юшка, погляди! – Семен встал, опираясь на палку, осторожно пробовал ногу. Целая была нога.

    – Ну его! – испуганно и зло перекрестился Юшка, его глаза еще были шальные от нежданной кровавой драки.

    – И то правда, вороны найдут!

    – А Маня-то где? – вспомнил Данила начало боя.

    Маня лежал сразу за заломом. Не дышал уже, лицо утонуло во мху. Две стрелы торчали из спины, одна, смертельная, глубоко вошла в шею.

    – Манька! Ай-я-яй! – Юшка растерянно вздел руки, увидев мертвого товарища.

    Устин присел и стал вытаскивать стрелы. Рассмотрел острые наконечники:

    – Наши стрелы… русская рука ковала! И огненного боя не сильно боялись – битые тунгусы-то!

    Принесли Маню к становищу. Тихон опустился на колени, закрыл теплому еще покойнику глаза, отряхнул лицо от мха и сложил руки крестом. Он делал все буднично, со спокойным лицом, почти с улыбкой ухаживал за Маней. Глаза убитого медленно открылись, сначала в щелочку, а потом и совсем. Тихон терпеливо прикрыл их одной рукой, другой поправил растрепанные волосы покойника. Подошел Устин, присел и маленькими палочками закрепил веки, чтобы не открывались.

    Тихон кивнул благодарно, застыл, собираясь с мыслями. Перекрестился и все так же легко, словно что-то рассказывал Мане, начал читать. Лицо светлое.

    Юшка, потрясенный, стоял рядом, крестился машинально.

    – Он мужик безобидный был, – сказал тихо то ли самому себе, то ли Тихону. – Царствие Небесное! Ягоды пошел набрать для взвару…

    – Царствие Небесное! – крестились и остальные.

    Из-за мыса показался тяжело груженный карбас, гребцы себя не жалели, Иван, с пищалью в руках, стоя рулил сзади. У Василия с Ермолаем тоже оружие наготове, возвращались, услышав выстрелы. Савву нигде не видели.

    Вятка, одна нога в сапоге, другая голая, обмотанная тряпицей, сквозь которую проступила кровь, допрашивал тунгусов.

    – Кто такие? – орал в полный голос на жену.

    Настасья стояла спокойная, а пленники пригибали головы. Они были голые по пояс, в одних ровдужных штанах. Раненный в ногу был постарше и мордатый, другой – молодой парнишка, лет пятнадцати-шестнадцати. Настасья перевела.

    Тунгусы молчали, переглядываясь.

    В карбасе, услышав громкие крики отца, заплакала девочка. Звала мать.

    – Чего молчат? – опять заорал Семен и ткнул мордатого палкой в перевязанную ногу.

    Толмачка что-то спросила. Раненый стерпел боль и коротко ответил.

    – Говорит, издалека пришли.

    – Откуда? Кто у них князец? Ясак платят?

    Подошли Данила с Иваном. Пленные молчали.

    – Ну-ка, Губарь, сними с них портки да разложи их косыми рожами в землю-матушку! Руки замотай!

    Немой мыкнул согласно и легко все сделал, тунгусы не сопротивлялись, опасливо поглядывая на великана, они были ему по грудь. Семен, прихрамывая, выбрал головешку в костре.

    – Держи толстого!

    Иван покрепче прихватил раненого. Семен уверенно, со знанием дела, будто лечить собирался, приложил горящий конец к спине, пленник взвыл, запахло паленым мясом. Молодой забился, пытаясь отползти, Семен и ему приложил.

    Настасья заговорила с ними сама. Тунгусы отвечали односложно. Семен, кряхтя от боли в ноге, достал из костра новую горящую головешку, поднес к лицу молодого.

    – Говори, блядский сын! Сейчас морду испоганю!

    Тот зажмурил глаза, заговорил быстро, обращаясь к своему соплеменнику. Семен обжегся сам, бросил деревяшку в костер. Тунгусы что-то говорили между собой. Молодой явно боялся мордатого. Семен это и без толмачки понял.

    Девочка в карбасе перебралась на нос и опять стала звать мать.

    – Надо их на дыбу поднять! – Авдей сидел чуть в стороне и покуривал трубку.

    – Не надо, молодого я себе в боканы[70] оставлю… – Семен достал нож с пояса. – Верти, Ванька, этого борова на спину!

    Немой не понял.

    – На спину его, – показал руками Семен, – яйца резать будем.

    Губарь перевернул. Тунгус глядел с тревогой, Губарь тоже. Данила курил, не вмешиваясь, Иван же Лыков ушел, чтобы не видеть всего этого. Остальные помалкивали, но смотрели с любопытством. Неподалеку Тихон отрешенно и негромко читал молитвы над Маней.

    – Стягивай с него порты! Настасья! Мудя сейчас резать буду! Скажи ему! – Вятка показал, где именно это находится. – Они, я чую, ему больше не нужны!

    – На себе бы не показывал, Сеня! – ощерился Фома Черкас, ему все это было не в новость и весело, на Дону еще и не так пытали.

    Настасья спокойно глядела на обнаженного мужика, перевела. Семен царапнул лезвием по гладкой ляжке. Мордатый завращал глазами, выгнулся, пытаясь увидеть, что делает Вятка. Молодой заговорил вдруг бурно.

    – О, – ощерился Семен и еще раз провел ножом по низу живота тунгуса. – Яйца-то всем нужны! Чего говорит?

    Молодой стал отвечать на вопросы. Потом и мордатый. Их усадили спиной к толстому бревну. Дали воды.

    Тунгусы оказались с далекой реки Хатанги, из рода шелягов. Бо́льшую часть их семей погромили бородатые люди, что пришли из Мангазеи, было несколько драк, и многих женщин и подростков казаки забрали в ясыри. После этого часть тунгусов откочевали с Хатанги в другие места, а мужчины отправились следом за казаками, пытаясь вернуть женщин. Казаки шли в сторону Анабара-реки, по пути соединились с другими казаками, и их стало много.

    – Сколько? – подал голос Данила.

    – Два десятка или больше, с ними наши женщины… – пояснил молодой. – Они на Анабаре остались.

    – А вы как здесь оказались?

    Молодой замялся, поглядывая на товарища.

    – Шли к родичам. За помощью, – ответил осторожно.

    – Чего же на нас наскочили? – спросил Авдей.

    Тунгусы молчали, переглядывались.

    – Надо было по-людски подойти, мы вас хлебом накормили бы, подарки от государя дали бы. Вы ясак-то платите? – начал было Вятка сладким голосом.

    – Далеко отсюда до Анабара-реки? – перебил его Данила, неторопливо набивая новую трубку.

    – Верхом на оленях четыре дня идти… – Молодой подумал, воображая дорогу. – Или пять.

    – Сколько вас всего?

    – Три десятка, – показал на пальцах молодой.

    – На оленях или на лодках?

    – На оленях, лодки-берестянки тоже есть.

    – Скольких промышленников вы уже ограбили? – Данила по-прежнему был спокоен.

    Тунгусы испуганно завертели головами.

    – Лучше сами говорите, а то нашего шамана позову! – Данила кивнул в сторону молящегося Тихона. – Здесь напали, потому что наши товарищи уплыли? Вы за нами следили?

    Молодой кивнул. Данила говорил строго, но без вражды и вызывал у него какую-то надежду.

    Постепенно выяснилось, что тунгусы несколько дней готовили нападение, целый день ехали за казаками на оленях и, боясь, что те совсем уплывут, решились налететь здесь.

    – Зачем напали? Оружие нужно? Куяки? – подскочил к ним Вятка. – А может, соболя? Казна государева?

    Тунгусы молчали.

    – Отвечай! – Семен замахнулся на мордатого.

    – Не бойтесь. – Данила заговорил мягче. – Тебя как зовут?

    – Амша, – ответил молодой.

    – А его?

    – Адырчей. – Молодой с уважением показал на мордатого.

    – Он князец у вас? – встрял Вятка.

    – Нет, он брат князца Белкоча, – ответил молодой и показал за реку, куда ушли нападавшие. Покосился на товарища. Тому, видно, было плохо, сидел, прикрыв глаза.

    – Слушай меня, Амша, никто вас бить не будет. Мы – государевы люди, идем ставить острог. Кто великому Белому государю всея Руси подчинится и ясак платить станет, тот будет вольно жить на своих родовых землях под государевой защитой. Тому великий Белый царь свои подарки пришлет. Знаете про Белого царя?

    – Мы три года платили ясак великому царю, – неожиданно заговорил раненый. – И этой весной соболей принесли в ясачную избу. Потом к нам пришли другие казаки, мы их не знали, и стали снова ясак требовать. Мы не дали, они стали из пищалей стрелять. Белый царь не защитил нас.

    – А чего же вы на нас напали, мы же не те казаки?! – спросил, ухмыляясь, Авдей.

    – Казаки все одинаковые! – Адырчей морщился от боли, но ненависти и презрения в глазах было больше. – Соболей за так берут, оленей, жен наших с собой уводят. Как нам жить?!

    – Мы вас отпустим, идите и скажите вашим родичам, что великий царь не велит тунгусов побивать, а велит жить с ними в мире. А кто из казаков грабит и насильничает, тех царь жестокой смерти предает. Никого не милует.

    – Молчи! – заорал Вятка на жену, начавшую переводить. – Ты чего несешь, Данила?!

    – Государево слово им сказал!

    – Зачем наврал, что отпустишь? Их положено в Якутский на суд везти – они Маню Кишку до смерти убили!

    – Я бы отпустил. Они своим расскажут…

    – Скажут, что убили казака, а их отпустили?! – уставился на Данилу Семен.

    Данила молчал. Дело было непростое.

    – У меня такое было, пришли и повинились. Просили, чтобы царю не рассказывали, что казака убили, соболей принесли и под ясак подошли.

    – Ты из них все людей делаешь, а они зверьки, никогда не знаешь, чего от них ждать!

    Данила молчал, разглядывал Семена, тот сейчас сам больше был похож на злобного зверька.

    – В Якутском что про Маню расскажешь? – ярился Вятка. – Он ведь твой казак!

    – Не отпустим – еще больше скопятся и преследовать будут, к берегу нигде не причалишь! – подал голос Иван Лыков. – Нас однажды целый месяц так пасли! Насилу ушли, а отряд был немаленький.

    – Нельзя отпускать! – Авдей заговорил весомо, буровил взглядом мордатого. – Подумают, что мы их боимся. Надо рядом с Манькиной могилой обоих на колья посадить, чтоб знали, что им будет за убийство казака!

    – Лучше посечь их до полусмерти… – поддержал Фома Черкас. – С ранеными за нами не кинутся.

    – Я думаю отпустить тебя. Кто у вас старший? – спросил Данила раненого.

    Настасья, не обращая внимания на мужа, перевела. Мордатый молчал, недоверчиво посматривая на пятидесятника.

    – Мой брат, князец Белкоч. За вашего убитого мы головщину заплатим. Скажите – сколько?

    В это время из-за мыса показался карбас. Причалили. Лицо у Саввы было виноватое и счастливое.

    – Данила, мы промерили восточную протоку! Глубока по всему руслу! Кочами смело можно идти! – Савва на радостях не сразу увидел пленников. Замолчал.

    Данила снова повернулся к тунгусам и Вятке:

    – Нам сейчас не до них, Семен… Стеречь их, поить-кормить… И преследовать будут, правильно Иван говорит. Возьми с них отступную, и пусть идут.

    Долго еще рядились. Решили раненого, как брата князца, оставить в заложниках, а молодого отпустить, чтобы принес выкуп.

    Савва с Михайлой, сняв шапки, стояли возле убитого Маньки. Тихон уже закончил читать, заворачивал икону Спаса в тряпицу.

    – Не горюйте, он теперь с Господом.

    – Как же его? – спросил Савва.

    – Морошки пошел собрать… – спокойно просипел Тихон. – Суди, Господи, не по заслугам его, но по милосердию Твоему!

    Ночевать остались здесь же. Вятка с Авдеем долго торговались с мордатым и наконец отпустили молодого. Василий снова тесал доски, только теперь Маньке на домовину. Выставили сторожей и легли спать в карбасах, промышленники с собаками устроились на берегу. У костра сидели немногие. Михайла достал свое вино, помянули покойника. Маня был казак никудышный и ленивый, но теперь об этом все забыли. Хорошее вспоминали, незлой был мужик. Василий тюкал топором, сшивая деревянными клинышками новое Манькино жилье:

    – Вот и набрал соболей! Дети-то есть у него?

    – Двое, малые совсем, в Енисейском… – качал головой Юшка. – На следующий год хотел бабу свою в Якутский выписать. Крепко он по ней тосковал…

    Замолчали, рассматривая дородное Манькино тело с белой повязкой на лбу.

    – Из-за меня на этом месте остановились… – В голосе Саввы не было обычного в таких случаях раскаянья. Спокойно сказал, сам думал о чем-то еще.

    – Эти бумажки твои всем помеха… – Вятка выпил и подобрел. А может, подобрел, ожидая барыша от тунгусов. Маня числился не его казаком, да и хлеба лишнего не было – Манькина доля, как служилого человека, на государя отходила, значит, и делиться должна была между служилыми. – Чего туда поперся?!

    – Ход с моря на Оленек начертал!

    – А то его без тебя не знают! Что толку от твоего чертежа, если там льды?

    – Был бы добрый чертеж, как раз этой протокой могли пойти! Почти месяц впустую потеряли!

    Савва горячился, у него до этого был тяжелый разговор с Данилой. Тот жестко пригрозил, пока Анабар не найдем, больше ничего не разведывать. Сейчас Данила сидел молча, покуривал свою трубочку, от этого молчанья Савве было очень не по себе – ему запрещали работать.

    – И коч бы не потеряли! – Савва встал от волнения и досады. – Эти чертежи – они навсегда, после нас придут сюда люди с Руси, они им нужны будут!

    – Вот придут, пусть сами и чертят, – грубо перебил Авдей. – Нас государь послал таможенную избу ставить. Люди тебе указывают, как надо, а ты нам свои сказки мудацкие сказываешь!

    – Не вам это решать! У Данилы в наказе про чертеж все расписано! Не можете вы против воеводы…

    – Можем! – уверенно перебил Вятка. – Ты сопляк нам указывать, казаки, миром сойдясь, и воеводам бороды драли! Будешь перечить – песку в рубаху насыпем и в воду посадим[71]. – Семен, поблескивая пьяными глазами, оглядел всех в поисках поддержки. – А сами дальше поплывем!

    – Остынь, Семен, язык-то без костей… – Данила поднялся. – Утро вечера мудренее.

    Савва один сидел у костра. Вся его важная работа сегодняшнего дня была перечеркнута смертью Мани. Тут казаки были правы. Данилу Савва очень уважал. Пятидесятник был умный и справедливый, и кормчий такой, каких Савва не видывал… но тоже не принимал его стараний. Савва припоминал, как часто он бывал прав. Перед входом в Оленек он точно рассчитал положение судна, но Колмогор поступил по-своему, за что и поплатились. И Маниной смертью тоже.

    Он достал свои последние записи. Этим измерениям в Тобольске цены не было! Он уже ясно представлял себе устье Оленька, оставалось только начисто вычертить. Ему, конечно, никто не давал такого заданья…

    Собаки вдруг вскочили и залились лаем во тьму. С караула шел Никита Устьянец. Никита плавал сегодня с Саввой. Сел к костру, позевывая и доставая трубку:

    – Чего не спишь? Завтра целый день веслаться!

    – Никита, ты же видел протоку, что прямо к Лене ведет? – заговорил Савва негромко.

    – Видел.

    – Хороша она для судового ходу?

    – Не знаю. Так-то – широка.

    – Но мы же и глубины промерили!

    – Ну да. А ты чего не спишь?

    – Чертеж того пути очень нужен… – Савва пытался расшевелить Устьянца, но тот опять крепко зевнул. – Вот тебе он нужен был бы, если бы ты здесь на карбасе шел?

    – Мне-то он на кой? Я казак… – Никита глядел на свою трубку, соображая: набить табаком или уж спать идти?

    Савва поморщился с досадой на такую дурацкую простоту:

    – Ты думаешь, казаку чертежи совсем не нужны?

    – Коли воевода все будет знать, что тут делается, нам туго придется. У каждого своя корысть.

    Никита говорил то, что и другие, Савва и на Лене слышал такое от казаков, многие воспринимали чертежи как покушение на их свободу. Даже и в нем самом видели лазутчика воеводы. Савва поморщился:

    – А реку ясно начертать – некорыстно?

    – Тебе, может, и корыстно, а нам что?

    Савва замолчал. Казаков было не свернуть.

    – А ты зачем сюда пошел?

    – Послали.

    – Мог бы и в другое место попроситься или в Якутском остаться, у тебя там семья!

    – В Якутском скучно, начальники всякими службами теснят.

    – А тунгусы? Вон Маню убили… А ты все равно пошел. Почему? – настаивал толмач.

    Никита спокойно покуривал.

    – Тут надо мной нет никого, а тунгусы – они тоже воли хотят. Поэтому и деремся.

    – Так что же, ты за дракой сюда пришел?

    – Данила справедливый, али не видишь: нас не теснит и к тунгусам зря не приметывается… – Он помолчал, глядя в огонь. – Разве тебе не любо, когда нет никого? Плывешь себе, поглядываешь, рыбы или мяса добудешь, так и сыт. На все – только Божья воля, мне такая жизнь по сердцу.
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    Ожидая тунгусов, простояли сутки. Нашли еще двоих убитых, положили в тень с другой стороны залома и закидали ветками. Хотели отвезти Маню на матерый берег, но не осмелились. Унесли в тундру, где он собирал ягоду. Глубокой могилы было не выкопать – вода выступала, так и положили в воду и завалили камнями. Крест поставили.

    Савва, не отрываясь, с раннего утра сидел над чертежом устья. Уже в черновике все вышло очень похоже – мера везде была хорошо соблюдена. Михайла время от времени подсаживался и молча следил за быстрой работой чертежника. Пальцы у Саввы тонкие, ладонь длинная, не мужицкая, а перо держит уверенно, в парнишке уже ясно чувствовался добрый мастер. Савве и самому нравилось, как получается, но он недоверчиво косился на молчаливого кузнеца. У толмача на этот чертеж были большие надежды.

    Савва расспросил раненого Адырчея про Анабар. Река впадала не в море, а в большую губу шириной десять верст, по этой губе до самой реки надо было подниматься от моря верст сорок-пятьдесят. Савва записывал и записывал, набросал черновой чертежик, Адырчей его одобрил. Сам тунгус в верховьях не бывал, но уверенно сказал, что река начинается где-то далеко, в тех же горах, что и Оленек, и гораздо богата соболем и оленями.

    На следующее утро Данила, после бурных препирательств с Вяткой и Авдеем, настоял собираться – как раз заходил нужный ветер. Семен, переживая за отступных соболей, метался злой, как цепной пес, – винил пятидесятника, что отпустили молодого тунгуса.

    Карбасы легко шли вниз по течению. Протока была широка, с версту, Данила держался середины – неожиданно напасть не могли. До моря было неблизко, и Данила ждал, что тунгусы явятся за Адырчеем, по его опыту иноземцы в таких делах никогда не обманывали. Внимательно осматривая берега, прошли верст двадцать, протока резко повернула налево, сделалась еще шире, впереди ясно обозначился морской материковый берег. К нему надо было идти узостями мимо островов. Приготовили оружие: берега низкие, тундровые, но с легкими лодчонками спрятаться есть где.

    Пристали к охвостью большого острова и разожгли костры, собираясь обедать. Воду в бочки запасали, здесь она была еще пресная, и вскоре увидели на матером берегу вереницу оленей с всадниками и нартами.

    От берега отделился берестяной челнок и направился к острову. Это был тунгус Амша. Причалил к берегу.

    – Наш князь Белкоч, – Амша показал на другой берег, – прислал соболей по уговору. Хочет забрать своего брата.

    Савва перевел.

    – Что же он сам не приплыл? – Вятка спросил так ласково, что многие заулыбались, а кто-то из казаков и в голос заржал.

    – Я здесь останусь, вы отвезете брата и возьмете соболей. Потом меня отпустите… – Амша с надеждой смотрел на Данилу и Савву и боялся глядеть на Вятку.

    – Нет, пусть он сам сюда плывет, мы ему подарки от государя дадим. У нас есть ножи, топоры, бисер, какой хочешь… – продолжал хищно улыбаться Семен.

    Все уже громко смеялись между собой, Вятка хотел и соболей, и еще князца в аманаты посадить.

    – Не держи их за дурней, Семен! – нахмурился Данила. – Хороших ли соболей Белкоч дает?

    – Сорок соболей, как уговорились. – Амша выбрался из лодки и достал из-за пазухи шкурку соболя.

    Глаза Вятки, да и многих впились в дорогой мех. Рублей пять стоил, не меньше.

    – Дай-ка сюда! – Авдей шагнул к берегу.

    – Не тронь! – остановил его Данила. – Я сам их отвезу! Никита, Савва, садитесь в маленький карбас… раненого туда же!

    Никто не двинулся. Не понимали пятидесятника.

    – Они же за грабежом сюда пришли, Данила! Гляди, их сколько! – Вятка загородил Савве дорогу. – И вас перебьют, и ясыря упустим!

    – Я здесь решаю! – Данила пристраивал на пояс саблю.

    – Отступные соболя наши! Твое слово! – наседал Вятка.

    – Соболя ваши, а решаю я!

    – Пищаль брать? – Савва рылся в своей суме и не без тревоги смотрел на другой берег. Достал наконец, цепляясь стволом.

    – Дай-ка ее мне!

    – Она не заряжена. – Савва подал.

    – И не надо. – Пятидесятник сунул оружие за пояс. – Никита, чего стоишь, обоих тунгусов на нос! Копье возьми, пищаль не надо!

    – Ты что же, обоих ясырей везешь? – в один голос взволновались Вятка с Авдеем.

    – Я знаю, что делаю.

    – Мы на другом карбасе пойдем! Собирайся, ребята, куяки надевайте! – распорядился Вятка.

    – Куда?! В два карбаса пойдем – они убегут! Мне с князцом говорить надо. Иван, достань-ка нож получше да бисеру фунт.

    То, что делал Данила, было против всех правил. Вятка не знал, что и сказать, видя такое безрассудство, казаки у костра тоже неодобрительно гудели. Рассматривали немаленькую шайку иноземцев на другом берегу.

    – Ну делай как знаешь… – Авдей, злорадно щерясь, сел на бревно и достал табак. – Убивать вас будут, выручать не поплывем!

    Подошел Иван.

    – Опасно, Данила… пищали возьмите! Ты и так ранен! – заговорил негромко.

    – Такое ли у нас бывало, Ваня, грузитесь помаленьку, вернемся – сразу пойдем! Добрый ветер теряем! – Данила перешагнул через борт карбаса.

    Отчалили. На носу сидел молодой Амша и лежал раненый Адырчей, нога у него раздулась, смотреть было тяжко. На середине протоки Данила заговорил с Саввой:

    – С берега по своим стрелять они не станут. – Данила задумался, разглядывая отряд тунгусов. – Да и вообще не станут, скорее всего, отъедут. Отправим к ним малого… Если тебе одному придется к ним сходить, говори спокойно все как есть, мы ничего плохого им не хотим. Плывем на Анабар острожек государев ставить. Про свой чертеж не говори, все равно не поймут, только испугаешь. Скажи, что я тут всему голова, слово к ним есть.

    Савва был так сосредоточен, что казалось, не слушает.

    – Ты что, боишься? – Данила снова глянул на берег, до него оставалась сотня саженей – выстрел из лука. – Ничего худого не будет, делай, как я сказал.

    – Если со мной что случится… – Савва твердо смотрел на пятидесятника, – пусть дальше Михайла чертеж чертит. Он осилит.

    Данила не без удивления уставился на толмача. Промолчал.

    Тунгусы, как и предполагал пятидесятник, сели на оленей и поехали в тундру.

    Причалили.

    – Далеко не уйдут. Скажи молодому, чтобы шел к ним, я хочу говорить с князцом.

    Савва переводил. Амша кивал, но видно было – не очень понимает, что происходит. Раненый Адырчей с тревогой оборачивался на казаков, оставшихся на острове.

    Поднялись на обрывчик берега. Тунгусы отъехали со всеми оленями, но человек пять пешие стояли в полусотне шагов. С пальмами и готовыми луками в руках. Амша пошел к ним, и они все вместе отправились к остальным. Разговаривали долго. Никита успел выкурить трубочку в карбасе, новую набивал. Посмеивался о чем-то с раненым, тот отвечал на тунгусском. Данила тоже закурил, улыбался на людей, нашедших общий язык:

    – Видал!

    – Никита знает по-тунгусски? – машинально спросил Савва, он по-прежнему был сосредоточен и думал о своем.

    – Вряд ли… Ты чего какой? Никогда не договаривался, так-то вот?

    – Договаривался… Все готовые чертежи и росписи в моем ларце, сбереги их, Данила.

    В это время двое от тунгусов направились к берегу.

    – Все добре, Савва, начертаешь свой чертеж. – Данила спустился к карбасу, вытащил из-за пояса пищаль и отдал Никите.

    С Амшей пришел невысокий пожилой тунгус. Остановился, не доходя:

    – Мы принесли соболей за убитого казака, отдайте Адырчея!

    – Ты Белкоч? – спросил Данила.

    – Нет, Белкоч там.

    – Я хочу с ним говорить, мы без оружия.

    – Белкоч не будет с тобой говорить, вы убили троих наших людей, один из них – его сын. Он хочет забрать своего брата Адырчея, поэтому дает соболей.

    – Мы не хотели убивать его сына, вы сами на нас напали.

    – Белкоч это знает. Он думал, вы – другие казаки.

    – Мы пришли из Якутского острога, чтобы поставить острожек Великого царя на Анабаре-реке. Мне сказали, вас обидели люди с Руси, если вы знаете, кто это сделал, можете написать челобитную Великому государю, мы вам поможем. Белый царь даст свой справедливый суд, виноватых сыщут, и вы снова сможете жить под его защитой и приносить ясак.

    – Казаки, которые нас погромили, громко смеялись, когда мы говорили им про милость вашего царя.

    – Если вы пожалуетесь, царь накажет ваших обидчиков.

    Переговорщик молчал. Посмотрел в сторону сородичей.

    – Белкоч пришел за братом. Мы положим соболей там, – он показал в сторону на мыс берега, – ваш толмач посмотрит, вы отдадите брата и заберете соболей. Мы не обманываем, не обманывайте и вы.

    – Хорошо, – согласился Данила. – Передайте Белкочу, что я хочу с ним поговорить… Я могу пойти один. – Данила думал о чем-то, глянул на Савву, но ничего не сказал. – Никита, веди сюда Адырчея.

    Никита стал помогать раненому – тот совсем не мог наступать на опухшую ногу. Вылезли из карбаса, Никита взял тунгуса за пояс, Адырчей – казака за шею, и они выбрались наверх. Тунгусы не осмеливались подойти к сородичу.

    – Берите! – разрешил Данила.

    Тунгусы обхватили Адырчея.

    – Идите! Соболей сами принесите, раз боитесь… Но сначала послушайте. Меня зовут Данила Колмогор, я царский пятидесятник. Если князцу Белкочу понадобится моя помощь, он может найти меня. – Данила обвел тунгусов прямым честным взглядом. – Мы никому не хотим зла, Великий Белый царь добрый и справедливый, он берет всех тунгусов под свою царскую руку и разрешает вольно жить в его государевых землях, где и как хотите. А нам, казакам, его холопам и служилым людям, приказал с ласкою с вами быть, не обижать и не насильничать, ничем с вас не корыстоваться. Такой указ Великого царя всем казакам дан, а кто против того указа поступает, того государь лютой смерти предает! И вы, иноземцы, и мы, казаки, – все государевы холопы, мы ему оружием служим, вы ясак даете. Если кто из тунгусов ясак давать не станет или служилых и промышленных людей грабить и бить начнет, тому тоже смертная казнь безо всякой пощады! Таково жалованное государево слово всем иноземцам – ясачным людям Великого государя царя Михаила Федоровича, чтоб вы, иноземцы, жили под его царскою рукою неотступно и ничего ни от кого не боялись.

    Савва закончил переводить.

    – Подай им, Никита, нож да бисер… Ну, ступайте! Мы здесь подождем.

    Тунгусы заковыляли с раненым по кочкастой тундре, навстречу им повели оленя.

    – Сейчас сам Белкоч явится, попомните мое слово. Дай-ка, Никита, твоего табачку злого! – Данила был доволен, как все складывается.

    – Добрые у них соболя, Данила. – Никита подставил кисет пятидесятнику. – Поторговать бы с ними…

    – Главное – их сейчас от войны отвернуть. – Пятидесятник прикурил. – Сами соболей привезут, наменяешь. Зимой на Мае-реке так же было, всем соболей хватило.

    Никита согласно кивнул и завязал кисет. Тунгусы долго стояли кучей, наконец стали садиться на оленей. Один отделился и направился к казакам. Это был Амша. Привез вязку соболей. Потом достал из-за пазухи еще трех.

    – Это тебе, казацкий начальник. Наш князь Белкоч посылает. – Амша улыбнулся впервые за все время.

    – А чего сам не приехал? – Данила с поклоном принял подарок.

    Амша замялся, посмотрел в сторону соплеменников и шепнул в ухо Савве:

    – Он ранен. Он не велел говорить.

    – Я тоже ранен…

    – Он в голову ранен, язык его не слушается. Князь Белкоч спрашивал, как тебя зовут.

    – Данила Колмогор.

    Вятка получил отступных соболей, перебрал внимательно и спрятал. Не сплутовали тунгусы – соболя были добрые. Кислая его морда подобрела. Подсел к костру. Данила с Саввой и Никитой ели из котла разварившуюся оленину.

    – Зря хлопчика отпустил, Данила, в хозяйстве сгодился бы. У меня на Омолое двое парнишек в ясырях жили да девчонка… Ничего, работящие.

    Данила ел молча, не обращал внимания.

    – И не бегают они у тебя? – Никита подцепил ножом кусок мяса.

    – Я на них цепи надеваю, не больно-то с ней побежишь.

    – Хорошо ли на людей цепи вешать? – Данила бросил мосол в сторону и вытер жирные губы.

    – На иноземцев? – Семен продолжал довольно и даже ехидно, поперек Даниле, улыбаться: – А как же? На собак-то вешаем!

    – И баба у тебя как собака? – ощерился Никита.

    – И она. Все они такие.

    – А ты сам? – спросил Савва.

    – Чего я?

    – Ты же у воеводы на цепи сидел!

    – Так воевода посадил! – Семен начинал яриться на Саввину усмешку. – Ты кто такой, чтоб меня спрашивать!

    – Значит, для воеводы ты – собака! – заключил Савва со спокойным презрением.

    – А чего ты так смотришь?! И ты посидишь – на то он и воевода! Али ты себя выше него ставишь?!

    – Ну будет! Садись по карбасам! – Данила встал, прекращая спор, вытер нож пучком травы и сунул в ножны.

    Река выбралась в морской простор, и вскоре начались мели, Данила высылал малые карбасы вперед, чтобы искали промоины, но двигались медленно, и в конце концов оба больших, тяжелых судна прочно засели. Надо было ждать прилива.

    Кто-то завалился спать, другие расселись с делами. Кузнец у очага лил в пулелейке свинцовые шарики каждому в размер его ствола, потом взялся за Юшкину пищаль. Когда дрались с тунгусами, со страху, видно, Юшка засыпал в нее сразу два заряда, ствол и порвало. Казачок сидел рядом.

    – В Якутском я бы тебе новый ствол отлил. – Кузнец был рад привычной работе.

    – А винтовой ствол сделал бы?

    – Можно и винтовой, чего там сложного.

    – А карабин, легкий, как у Данилы? С ударным замком?

    – И это можно, в Москве мы их много делали. Четыре рубля с полтиной стоили, здесь-то рублей шесть будет! – Михайла морщился, прикидывая, что же делать с рваным отверстием.

    – Добрый карабин у Данилы, – согласился Юшка. – Да ствол меньше аршина… Далеко ли бьет? Не знаешь?

    – На четыреста шагов человека угробишь.

    Савва подсел к Даниле с Иваном.

    – Вот что получилось! – Он разложил прорисованные набело чертежи.

    На нескольких листах была береговая линия моря от устья Лены до Оленька. На отдельном – устье Оленька.

    Прибрежные хребты нарисованы желтой охрой, тунгусское стойбище – красной киноварью. В важных местах были обозначены глубины, характер грунтов на дне и даже высота приливов. Некоторые надписи были размером с клопа, а читались ясно. Поморы не без ревности сличали рисунки с тем, что осталось в их памяти кормчих. Начертано было очень точно, с одного взгляда все читалось, даже глупая досада засвербела, что не было у них такого чертежа раньше.

    – Добрая работа! – осторожно похвалил Иван, косясь на Данилу. – Я такого еще не видывал.

    Казачий пятидесятник все рассматривал подробный чертеж.

    – А это что же, торосы, что ли? – Данила ткнул пальцем в каменную гряду, за которой они отстаивались, крохотные льды на чертеже так и лезли друг на друга.

    – Это Михайла изобразил. Хорошо рисует.

    – Михайла – на все руки, – одобрил Иван. – Вишь ты!

    – Похоже на дело. – Данила поднял взгляд на толмача. – Дальше ходом пойдем, мерять некогда будет.

    – Мне теперь времени немного нужно…

    – Неделя до Семенова дня осталась, – продолжил свою мысль Данила, – скоро река вставать начнет. Месяц у нас есть, не больше.

    – Опять ты наперед загадываешь, Данила! – Иван недовольно отвернулся, крестясь. – Накаркаешь, она и через неделю встанет! Айда ужинать!

    – Пойдем! – поднялся и Данила.

    – Данила! – остановил его толмач.

    – Что?

    – Нельзя не мерять! Мы уже здесь!

    – Пойдем-пойдем, я люблю упрямых, возьму тебя с собой на следующий год, черти сколько влезет!

    – Куда же ты собрался?

    – Придет время, узнаешь.
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    Отлив еще продолжался, открывал вокруг обширные мели. До высокой воды было полно времени, и Данила решил сходить на малом карбасе, глянуть ближайший матерый морской берег, там должна была впадать речка. Велел всем взять оружие, даже Савва зарядил свою короткую пищаль.

    Море спокойно поплескивало, из-за сильного солнца казалось, что и вода в нем теплая. Льдов нигде не видно, лишь вдали, где темная полоса воды сходилась с небом, местами белели неровности. Всюду было мелко, приходилось обходить песчаные острова и косы, наконец добрались до речки. Казаки взяли бочонок, собираясь набрать воды, но Данила остановил их.

    – В реке вода соленая будет из-за приливов, лучше к озерцу поднимитесь!

    Забрались на обрыв. Травы, месяц назад только начинавшие зеленеть, уже побурели и легли, тундра местами напоминала пастбище, вытоптанное скотиной. Да и небо уже было осенним.

    Савва тут же уселся на бревно и достал свою работу. Данила же пошел вверх по речке. Здесь, за Оленьком, начинались заповедные, запрещенные для хожденья места, и ему было любопытно, правда ли тут никого не бывало. Не верил, не было таких запретов государевых, которые не нарушались бы. Он для того и поплыл к этой речке, по всему побережью это было лучшее место для ночлега, дальше на запад вдоль моря тянулось неуютное, продуваемое всеми ветрами болотистое пространство.

    Следы людей нашлись за поворотом реки, в затишке. Большое кострище, куча несожженных дров, кости оленьи… Уже по дровам, натасканным с излишком, было ясно, что ночевали здесь не тунгусы. Нашлись и колья, забитые в торф по форме балагана. Подошли Никита с Устином.

    – Казаки останавливались, – подтвердил мысль пятидесятника Устин. – Тунгус оленью кость всегда расколет и мозг съест, а тут целые.

    – То ли неделю назад ночевали, то ли уж год-другой прошел. – Никита разглядывал головешки. – По кострищу никогда не поймешь.

    – Думаете, Леонтьев? – спросил Савва.

    – Кто угодно мог… – усмехнулся Устин. – У бродячего православного шило известно где!

    Выше по речке нашли еще одно старое кострище.

    – Получается, ходят люди за Оленек. – Данила глядел на запад, в безмятежную синь моря.

    – А чего нет, самый прямой путь! – усмехнулся Устин.

    – «Нос таймырский необходимый, падает с хребта в море, а конца у него не ведают!» – пересказал Савва какую-то грамоту, протирая очки.

    – Чего это? – не понял Устин.

    – В Тобольске нет отписок, чтобы Таймыр обходили, только эта одна, в Сибирский приказ ее отправили.

    – Те, кто прошли, болтать не станут… – Устин хитро поморщился. – Ни одной таможни на этом пути – чего же не идти!

    Данила помалкивал, вспоминал разговор с купцом. Вечные льды да ветра, что их таскали, были здесь главной таможней.

    Вышли карбасами по полной воде, но все равно было мелко. Держались промоин устья Оленька, что вели на север. Так и плыли – и еще долго не могли повернуть на запад, куда им и надо было. Берег едва видно уже было. Впереди по всему северу стали хорошо различаться льды. К вечеру ветерок потянул на запад, и поставили паруса. До этого держались все вместе, а теперь разбрелись по морю, малый карбас с Вороной и Трофимом отставал. Вятка с парусом не очень управлялся. Надо было им Васяту кормчим посадить, не без досады думал Данила, наблюдая, как вяткинское судно относит к северу.

    К полуночи прошли верст пятьдесят. Солнце несколько дней уже хорошо погружалось за край неба, и становилось совсем темно, звезды являлись ненадолго, они были большие и низкие: казалось, из черноты моря и выплывают. На севере временами начинали играть зеленоватые всполохи северного сияния. Ветер стих, только греби равномерно захватывали темень тяжелой морской воды. Берег по левой руке снова приподнялся, и его очертания, особенно в мерцающем свете северного сияния, хорошо различались.

    Перекрикивались, чтобы не потеряться. Иногда сходились совсем близко. Настрой у всех был неплохой. Шутки шутили в темноту. Через какое-то время и по правой руке стала различаться земля, а весла начали цеплять дно.

    – Матерый берег на восток поворачивает… – глядел Данила на Северную звезду. – Справа либо остров, либо в морскую губу входим.

    – Давай-ка, Данила, якоря сбросим, – предложил Иван, стоявший на сопце. – Чего вслепую бродить.

    Савва помалкивал. Внимательно слушал разговор опытных поморов. Данила привычно, как по маточке, вел судно, поглядывая на звездное небо.

    Сплылись.

    – Чего стряслось? – спросил Вятка, позевывая.

    – Вяжись бортами, ночевать будем! – распорядился Данила. – Якоря с больших опустите, да не длинно, не перехлестнитесь.

    С рассветом лег густой туман, на десять шагов вокруг не было видно. Еду на карбасе, в отличие от коча, готовить было негде, поели соленой рыбы. Закуривали, ежась от белой сырости – все карбасы были насквозь мокрые от росы. Через час, однако, где-то выше тумана обозначилось солнце и потянул ветерок. Справа стало хорошо видно землю, преграждающую им путь: похоже, они оказались в мелководной морской губе.

    Данила развернул карбасы, и стали выбираться своим же вчерашним следом. Только к обеду вышли на морскую глубину. Туман ушел, и стало ясно: то, что они обходили, было большим островом. Данила хмурился, что потерял время, Савва же был доволен. Заносил остров на свой чертеж, прикидывал его высоту над водой. Придумал и название – остров Туманный.

    Легкий ветер дул с суши, обогнули мыс и пошли на веслах недалеко от берега, здесь было глубоко. Вскоре впереди показалась речка, впадающая в море, народ заголосил обедать на берегу, поесть горячего.

    Вошли в тихую лахту[72], выбрались на берег. Здесь тоже нашлось старое костровище. Стали разводить огонь, обсуждая, кто же тут до них бывал. Ворона с Трофимом взяли луки и отправились поглядеть оленей. Собак привязали, те изнывали, поскуливая и зло поглядывая друг на друга. Вскоре, правда, успокоились – кузнец Михайла принес им по доброй оленьей кости, что валялись у кострища. Они были старые, но псов это устроило.

    Погода по-прежнему стояла ясная и тихая. Савва с Михайлой сидели на бугре, сушили сапоги и обсуждали разреженные льды, что застыли в полуверсте от берега. Под ласковыми солнечными лучами они выглядели мирно и даже нарядно среди темной морской сини.

    Казаки возились у огня, когда из-за бугра показался возбужденный Ворона. Прямо за холмом, отделяющим их от моря, по берегу разгуливало стадо оленей. Это не было чем-то особенным, оленей, бродящих по морским отмелям, видели часто, так они спасались от гнуса, но Ворона сейчас был похож на своего пса, уши торчком стояли:

    – Голов пятьдесят стадо! И место ловкое – все собирайтесь! Давай-давай, мужики, мясо ходит!

    Вскоре бо́льшая часть людей, взяв копья и пищали, отправились за промышленником. Ворона вел между грязными, оплывающими буграми, что причудливо наставила вдоль берега неравномерно тающая мерзлота. За одним из них, прячась от животных, ждал Трофим.

    Оленей и правда было много – большерогие самцы и самки с хорошо подросшими уже телятами.

    – Ты, Василий, налево иди, за буграми хоронись, – распоряжался Ворона. – До той лужи дойдешь, выдвигайся помаленьку к морю, руками не маши, а так, чтобы увидели. Ты, Никита, во-он к тому бугру ступай! – Григорий показал в другую сторону. – Увидишь, к тебе бегут, тоже выходи – шугани их с отмели! Они как раз здесь, между этими буграми пойдут!

    Загонщики разошлись, добытчики затаились в тревожном и возбужденном ожидании. Оружие осматривали. Животные, безмятежно опустив морды, бродили прямо по воде, словно что-то в ней высматривали.

    – Сорок шесть! – насчитал Юшка.

    – Бейте наверняка, – шептал Ворона. – В тундру раненый уйдет, не догонишь…

    Животные тем временем насторожились, встали, рассматривая большую фигуру Никиты, тот, не дойдя до указанного бугра, уже выходил к морю.

    – Эх, поленился казак… – Ворона зло заматерился. – Уйдут!

    Звери как будто и не испугались, прямо по воде неторопливо затрусили от загонщика. Но вдруг снова встали, сбившись в живую рогатую кучу. Слева, преграждая им дорогу, прямо в море бежал Василий, свистел и махал руками. Животные закружились, но вскоре несколько крупных самцов направились к берегу, прямо на стрелков. За ними потянулись остальные.

    – Готовьтесь, – зашипел промышленник, вкладывая стрелу. – Первых пропускаем, потом бьем! Я дам знак!

    Олени живым потоком, толкая друг друга, потекли в узость между буграми. Рога колыхались, да слышно было громкое чавканье копыт по грязи. Передовой рогач выбрался из размокшей глины на твердую почву и в несколько прыжков миновал стрелков. Все замерли, приникнув к бугру, ждали голоса Вороны, но тут грохнул вдруг выстрел из пищали. Авдей выстрелил в тех, что, не дойдя, завязли в глине. Олени смешались, лезли друг на друга, часть кинулась обратно к морю.

    – Бей, пока они в грязи! – орал Авдей. – Бей, мать вашу, чего смотрите!

    Раздалось несколько выстрелов из ружей, Трофим с Вороной едва успели пустить по стреле, как мужики с копьями и ножами побежали к раненым и завязшим животным. Бо́льшая часть оленей развернулась и помчалась берегом моря.

    Добили. Выволокли из грязи в тундру, сами, как чушки, вывозились в жидкой глине, стекающей из таявшего бугра. Три оленя и теленок лежали на траве, еще несколько, явные подранки, уходили вслед за сородичами.

    Достали табак, трясущимися руками чиркали кресалами, прикуривали друг у друга.

    – Ты чего же полез? Терпежу не хватило? – Ворона вытирал травой грязную окровавленную стрелу. На Авдея не смотрел.

    – Тебя бы послушали, и этих бы не взяли! – Авдей, блестя довольной красной мордой, счищал грязь с сапог. – Там их и надо было бить! Пока увязли!

    – И-и-эх! Четыре зверя всего! – криво ухмыльнулся промышленник. – В кучу стреляли, по одним и тем же! Ты, Авдей, на промысле с голоду помрешь!

    Теленка тут же сварили в двух котлах. Разделанные туши, вымыв морской водой, загрузили по большим карбасам. Прилив заканчивался, надо было уходить, но не было Саввы. В добыче мяса он не участвовал, ушел берегом моря на самый мыс и теперь возвращался. Далеко еще был. Загрузились, три карбаса вышли из речки, ждали, плавно вздымаясь и опускаясь на волнах. Когда толмач явился, Данила отвел его в сторону:

    – Я тебя предупреждал не ходить никуда?!

    – Надо было пролив…

    – Предупреждал?! – озлился Колмогор.

    – Я пролив между островом и матерым берегом смотрел. – Взгляд Саввы был только слегка виноватый, но больше твердый. – Там в прилив можно пройти, зря мы его обходили!

    – Ты меня не понял?!

    – Понял.

    Твердости, однако, в лице толмача не убавилось, пятидесятник это видел.
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    К ночи с моря надвинулся плотный туман, и Данила решил ночевать на берегу. По его прикидкам, они прошли от устья Оленька верст шестьдесят-семьдесят. Можно было обсудить это с Саввой, который все время обсчитывал их путь, но не хотелось. Савва, не считаясь ни с кем, а главное – со временем, упрямо продолжал гнуть свое. На глазах у всех стоял против Данилы, как это было сегодня. Пятидесятник злился, но и чувствовал, что не прав – глубину того пролива и на самом деле неплохо было бы знать. Он нашел глазами толмача, тот сидел в стороне от всех со своим ларцом и что-то писал. Такого казачка он еще не встречал, то ли радоваться, то ли горевать было.

    Весь следующий день двигались вдоль берега, обходя редкие, иногда довольно большие льдины. Обтаявшие за лето, разбитые бурями, некоторые в рост человека торчали над водой, были и такие, что едва выступали над поверхностью. С надеждой вглядывались вперед – никто не знал, как с воды выглядит эта Анабарская губа. Могла быть отделена от моря большой косой, издали и не поймешь, есть ли там река. Погода стояла по-летнему теплая и солнечная, но чувствовалось, что лето это бабье и осень может ждать за любым поворотом.

    К вечеру льдов у берега добавилось, движение замедлилось, приходилось пробираться, пихаясь баграми. Данила стоял на сопце, щурясь, оглядывал морской простор – впереди всюду был лед, и где он реже, не понять.

    Савва сменился с греби и тут же стал что-то записывать. Подсел к Даниле с Иваном. Он вел себя так, будто никакой размолвки не было:

    – Некоторые торосы на три сажени над водой поднимаются, получается, они на дно опираются?

    – Так и есть, – кивнул Иван. – То стамухи, сколько уже их проплыли. На дне и лежат.

    – Я мерил, глубина там под пять саженей была. Как такое могло получиться?

    – Так ветром льдин натолкало друг на друга, они и утонули до самого дна. Как скала стоят, от такой дальше держись! А буря припрет, так и укроешься за стамухой, они, бывает, и с версту тянутся.

    Ночевали в маленькой речушке. Вода была на отливе, и суда пришлось на руках затягивать через песчаную мель. Все вымокли, но карбасы надежно укрылись за косой и от ветра, и ото льдов. Данила, заставивший тащить карбасы в речку, налил всем по чарке вина.

    Уже совсем стемнело, все улеглись спать, у костра сидело несколько человек. Юшка Пьянов обменял у Вороны еще вина на две пары моржовых клыков.

    – Если по-вашему, по-казацки… получается, и не надо никаких воевод и дьяков? – удивлялся Юшка хвастливому рассказу Фомы Черкаса.

    – Так! Все будут казаки! – пучил пьяный глаз Фома.

    – А как же крестьяне? Они землю пашут!

    – И крестьяне, и посадские – все казаки, и никого над ними! Как у нас на Дону – все вольные, никому никаких податей не платят!

    – Как же порядок среди людей держать? – спросил Ворона, он вина не пил.

    – Так я тебе и толкую – на десятки всех поделить, они сами выберут себе десятского, а над сотней – сотский встанет, что всем люб. Сами же миром и судью себе выбираем, а не вправду начнет судить – другого на его место! А над всеми уж – атаман излюбленный, он и строй держит, и защиту от врагов наладит!

    – А ну как воровать начнет?

    – Кто?

    – Так атаман твой! Возьмет да за-ради своей корысти на войну вас поведет?

    – Почему ради своей, война для всех корысть! – не понял Фома. – На войну атаман охотников набирает, сами идем…

    – Ну а если атаман бабу у кого отберет? – хмыкнул Юшка, разливая остатки вина. – Понравится, он ее к себе на постель.

    – Этого нельзя, миру такое не любо, на другой год могут не выбрать.

    – Выходит, вы каждый год на свою же шею себе воеводу выбираете?

    – Дурак ты, Ворона! Воеводу тебе царь дает, у казаков таких дел нет! Никаких чинов, и бедный, и богатый – все в один круг собираются и кричат, кто люб! Сегодня ты казак, как все, а завтра – сотником крикнули! – Фома выпил чарку, с сожалением заглянул в нее пустую и добавил: – Или атаманом! А у вас на Руси вами, как ясырями, помещики распоряжаются, хотят, баб ваших милу́ют, а хотят, так и на вас верхом ездят. Раньше ты хоть к другому помещику мог сойти, а теперь нет уже такого!

    – На Юрьев день можно, – не согласился Юшка. – Две недели на уход дают. Одно время запретили было переходить, потом опять стало можно.

    – Ну вот, получается, вы две недели в году вольные.

    – Мы черносошные, нам государь хозяин, – морщился Никита, зажевывая крепкое вино. – Миром на сход собираемся, старосту в волость себе выбираем, судью, писаря, сами и налоги разверстываем на всех по справедливости. То же, что и ваш круг!

    – А оброк, да всякие городовые да ямские поборы, да на войну, да на стрелецкие хлеба! А воеводские поминки, да деткам его на рождение поклонись! И на вино небось не остается.

    – Не бреши, Фома, вы так же деньги на всякие нужды собираете, я жил среди казаков на Волге… – не согласился Никита.

    – Получается, если свободы хочешь, надо либо на Дон, либо в Сибирь бежать, – заговорил помалкивавший до того Устин.

    – В Сибири лучше… – перебил его Ворона. – Взял заимку, где подальше, только на себя и работаешь! Вольнее, чем на Дону, – ни атаманов, ни десятских! И до ближайшего соседа сто верст – сам себе хозяин!

    – Вот и живете тут, как тунгусы! – заржал Фома. – Они тут самые свободные!

    Задуло перед рассветом, зашуршало по балагану. Данила поднялся, натянул мокрые со вчерашнего сапоги и вышел над морем. Ветер был не самый плохой, чуть с суши и почти попутный, но с гор волокло дождевые тучи, и ощущения были не самые добрые. Данила запахнул зипун, затянулся поясом и пошел будить казаков.

    Выплыли не рано, дожидались прилива. Ветер все-таки был больше боковым, и Данила не стал ставить паруса, пошли на гребях, прижимаясь к самому берегу. Местами он был достаточно высокий и хорошо прикрывал суда. Так добрались до очередного мыса и обнаружили впереди нехорошее скопление льда – словно какой морской пахарь прошел с сохой и перевернул белое поле, задрал ледяные борозды друг на друга.

    Сплылись.

    – Опасно туда соваться, Данила. – Василий теперь сидел кормовым на карбасе Вятки.

    – Паруса поставим, обойдем морем, сколько можем, – спокойно решал Данила. – Всем вместе держаться, я передовым пойду, Васята, замыкай.

    – Может, отстоимся, Данила, – подал голос Устин. – Ветер разыграется, мужики на маленьком намудохаются.

    – А чего делать? На борт его не возьмешь… – Пятидесятник повернулся к Вороне с Мальком, что плыли с собаками в малом карбасе. – Вы как?

    Ворона хмуро, но терпеливо помалкивал, Трофим только улыбнулся, вроде как дело привычное.

    – Отставать будете, возьмем вас на бечеву, – стоял на своем Колмогор. – Давай помаленьку!

    Через какое-то время ледяное поле, преграждавшее им путь, стало реже, сквозь него можно было идти. Убрали паруса и гребями снова двинулись на запад. Шли медленно, ветер все больше заходил с суши, после полудня он так окреп, что стало видно, как лед по всему простору двинулся от берега к северу. Мелкое крошево плыло быстро, большие льдины – не торопясь. Бабье лето кончилось, ветер продувал зипуны до самых костей, вода серыми лохматыми псами кидалась в борт и обдавала солеными брызгами.

    Сносило изрядно, вскоре берег совсем пропал из виду. Савва достал записку, что нашли на коче Леонтьева. Он не в первый раз пытался сопоставить то, что видел вокруг, с неумелым рисунком, размытым морской водой. Ясно было только одно – где-то здесь коч Леонтьева так же носило море, а потом вморозило: «взял крепкий замороз, не просечься было» – ясно читалось.

    К вечеру уже бушевало вовсю, небольшое судно то задирало нос к небу так, что казалось, вот-вот опрокинется, то резко устремлялось с горы, с ног валились и те, кто в нем был. Многие блевали прямо в карбас. Четыре весла с трудом держали нос к ветру. Монах с черпаком в руках стоял на коленях, прижавшись спиной к мачте, черпал и черпал. Их несло на северо-запад, берег уже был верстах в пятидесяти, высчитывал Савва.

    Слава богу, удалось снять Трофима с Вороной и их собак с малого карбаса, псы уже не скалились, но дрожали, прижавшись друг к другу мокрыми боками. Сам карбас на бечеве болтался за кормой, иногда совсем исчезая в волнах.

    В такой кабальной работе прошло не меньше часа, ветер как будто чуть стих, или к нему привыкли, и Данила засвистел в сторону вяткинского карбаса. Стал показывать знаками, что надо ставить паруса. Там возник ожесточенный спор. Видно, все о том же – под парусами их могло унести неведомо как далеко. В конце концов, после криков и махания руками, на треть или даже на четверть подняли паруса и двинулись по ветру. Заливать стало меньше.

    – Данила! – проорал в ухо пятидесятнику Савва. – Мы идем на северо-запад! В море!

    – Вижу! – кивнул Данила. – Покурить бы сейчас!

    – Что? Нам туда не надо!

    Савва хмурился, чтобы скрыть испуг, но получалось это плохо. Все в карбасе тоже поглядывали на пятидесятника.

    – Ветер поменяется, вернемся! – крикнул Данила притихшим товарищам, даже и улыбнуться попытался, но вышло так себе.

    – А земля может быть впереди?

    – Не знаю, только бы нас не разбросало…

    Уверенность кормчего была нервной и слегка шальной, но все же малость успокаивала. Савва достал маточку и долго наблюдал стрелку, время от времени поднимая голову и пытаясь понять, как тянется давно уже невидимый берег:

    – Мы, похоже, и на запад тоже уходим, Анабар может сзади остаться.

    – Сейчас так надо! Будем глядеть, что делать!

    На старом карбасе, что держался следом за Данилой, зашумели, заметались, парус перекосило. Судно стало подворачивать и крениться набок. Устин удерживал сопец и орал что-то не своим голосом.

    – Убирай ветрило, ребята! – приказал Данила. – Живей!

    Иван уже спускал рею, все бросились сворачивать тяжелое, рвущееся из рук полотно.

    – Гре́би! – хрипел Данила, наваливаясь на тяжелый сопец. – Держи против ветра!

    – Чего же у них там?! Да мать ее… – Михайла не мог попасть гребью на уключину, надел и плюхнулся на лавку.

    – Что ветрило-то не срежут… – хмурился Данила. – Давай к ним, ребята!

    На карбасе Устина мужики бились с парусом. Наконец удалось обрезать.

    – Чуть ведь не положило!

    – Ну, слава Тебе, Иисусе Христе, Сыне Божий! – Данила осенил себя широким крестом.

    Все крестились благодарно, наблюдая, как Устин, без шапки, что-то поправлял, уцепившись за мачту. Махнул рукой Даниле: все, мол, нормально.

    К вечеру, уже начало смеркаться, ветер стал затихать, но впереди показались поля льдов. Издали мнилось, что это большие, серые в сумерках горы. Убрали паруса, бросили якорь. Под ними было больше двадцати саженей глубины, канат уходил почти отвесно и не держал совсем. Веслами с трудом упирались против ветра, но он все равно был сильнее, все вглядывались в высокое торосистое скопление льда в надежде увидеть проход или хоть какие-то разводья. Ничего не было, стена льда медленно приближалась.

    – Не земля ли там, Данила? – щурился напряженно Иван. – Больно много льда.

    – Посмотрим… Глубоко вроде…

    Волны, отражаясь от неровных краев ледяного острова, колыхались дурной зыбью, во все стороны раскачивали судно. Справа карбас Устина нашел, видно, какую-то заманиху и скрылся между льдами.

    – Давай туда! – Данила настороженно приглядывался к неширокой щели.

    Устиновских не видно было за торосами, только высокая мачта медленно продвигалась куда-то вглубь. Вход был неширокий, еле протиснулись, но сама щель меж льдами оказалась просторной, все три карбаса свободно поместились. Здесь не качало, только ветер свистел в снастях. Пока сходились бортами и увязывались, совсем стемнело. Девочка у Настасьи плакала и просила есть.

    Соорудили сходни из гребей и перебрались на лед. Принесли вязанку дров, не без трудов разожгли костер в укрытии за высоким торосом, но погреться и посушиться не получалось: ветер был сильный, а дрова промокли – едва согрели воду. Ее и пили с соленой рыбой и подмоченными же солеными сухарями. Данила с Саввой обсуждали, в какую сторону отсюда короче всего до берега. По всем прикидкам получалось, что от места утренней стоянки их унесло верст на двести.

    Спали, тесно прижавшись друг к другу. Карбасы неприятно кряхтели в темноте. Данила, а чаще Иван то и дело вставали и осматривались, не сходятся ли льды.

    Утро было ничем не лучше вечера, тот же южный ветер, такой же сильный. Заманиха во льдах, в которой они спрятались, то сужалась, то делалась шире. Савва померил глубину – под ними было двадцать две сажени с аршином. Их ледовое торосистое поле медленно двигалось на север – это было видно по лоту, опущенному на дно. Так прошли еще сутки. Тепло было только под овчинами.

    Данила ждал, когда стихнет или поменяется ветер, чтобы выбраться, но вышло иначе. Среди ночи разыгрался лютый северо-восток и закрыл выход. Их щель стала сужаться, вскоре она превратилась в небольшое пятно чистой воды, куда перетолкнули два больших карбаса. Малый был пустой, и его подняли на лед. Средний же, устиновский, вошедший первым и стоявший глубже всех, сдавило намертво. Затрещали, лопаясь, борта. Едва успели перекидать на лед кожаные мешки с хлебом и рогожи с солью, как льдины сошлись, раздавив большую лодку на глазах людей.

    Доски бортов да рукоять сопца еще торчали, но на них не глядели. Люди поскидывали армяки и кинулись разгружать оставшиеся суда. У всех была одна мысль – что будет, если раздавит и эти карбасы? Проработали с час, силы кончались, уронили несколько кулей, потом старик Ермолай вместе со сходнями и ношей свалился в воду. Вытянули, и Данила велел отдыхать. Бо́льшую часть уже разгрузили. Светало.

    – Помолимся, братья! – раздался негромкий, но хорошо слышный голос Тихона.

    Встали без шапок, лицами к разгорающейся полоске солнца, выше нее все было в свинцовых тучах. Монах читал. Мокрая ряса подмерзла и уже не трепетала на ветру, одна веревка болталась.

    Что-то им помогло. Может, Тот и помог, Кому молились, кто это знает. Сердца людские – сила немалая. Полынья, поглотив карбас, унялась. К обеду стих и ветер, и над льдами встал плотный морозный туман. Стали варить еду. Данила с Васятой в который уже раз отправились смотреть выход из полыньи. Его так и не было, они дошли до края большой, заперевшей их льдины, стояли, обозревая унявшийся, но по-прежнему неуютный стылый простор моря. Одно было хорошо – льдов с юга не прибавилось, они были не так далеко от края.

    – Данила! – негромко позвал Василий.

    Впереди, шагах в тридцати, из торосов торчала здоровая голова и плечо белого медведя. Оружия с собой не было. Вытащили ножи. Зверь был на отдельно плавающей льдине, но добраться к ним ему ничего не стоило. Все трое внимательно, с одним и тем же неприятным чувством рассматривали друг друга. Мужики медленно пятились, Данила достал кресало и негромко чиркнул о лезвие ножа. Медведь неожиданно быстро и бесшумно исчез за торосом и вскоре с громким плеском прыгнул в воду. Зверь уплывал в туман, временами озираясь на неясную опасность. Тут уже и Васята попытался засвистать на все лады, но никакого свиста не вышло.

    – Ох, боюсь я их! – признался плотник, содрогаясь всем телом.

    – Я тоже. – Данила убирал кресало. – На промысле с ними частенько сталкивались.

    – Всегда, что ли, убегают?

    – Разные они, как и люди, другой, наоборот, идет поближе поглядеть.

    Ночью как следует приморозило, вода вокруг карбасов превратилась в прозрачный и прочный лед. Гора мешков на льду застыла, не отодрать было. Обкололись пешнями, соображая, что будет, если мороз встанет надолго. Днем потеплело и даже маленько оттаяло, но к вечеру все снова замерзло. Данила в который раз прошел, отыскивая, где бы можно было просечься между льдами. Не было такого хода, лед сомкнулся плотно, он был очень толстый, бог знает где и намерз такой.

    Савва все возился со своим лотом, следил по отклонению бечевки за движением огромного ледяного поля – теперь оно медленно, со скоростью черепахи, смещалось на юг. Хотя ветра не было. Данила с Иваном, не раз попадавшие в такие льды, а на промысле морского зверя и дрейфовавшие на больших льдинах, не могли хорошо этого объяснить. Говорили, что и в море есть свои течения.

    На третьи сутки поменявшийся ветер расшевелил льды, и в них появились разводья. Взялись за пешни и багры и за полдня выбрались из заточения. Подняли полные паруса. Ветер был крепкий, море почти чистое. Ходко бежали на юго-запад. Данила, да и Савва тоже не рассчитывали быстро увидеть землю, но она показалась уже часа через полтора, а еще через час карбасы входили в просторную морскую губу, извилисто уходящую вглубь гор. Где-то там было устье речки, вода почти пресная.

    Все улыбались, разглядывая теплую землю.
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    Расположились на просторной галечной косе. Вокруг поднимались рыжие тундряные холмы, после мертвых и опасных льдов они казались полными жизни: табушки оленей виднелись, много было и гусей, и другой птицы. Решили дневать. Стали сушиться, стряпать, чинили паруса. Василий лазал по карбасам, проверяя, все ли цело. Вятка со своими собирался в тундру ловить линных гусей. Солнце все живее пробивалось меж седыми облаками, что цеплялись за высокие берега губы.

    Савва сидел на палубе с чертежами и маточкой. Линия берега, к которому они пришли, тянулась почти строго с юга на север, поперек тому, как должен был идти здесь морской берег… Это не могло быть островом, берег был виден далеко. Или – очень большой остров? Он ничего не понимал, еще и еще раз просматривал свои рисунки и вычисления. У него было описание устья Хатанги, куда казаки добирались сухим путем. За Хатангой уже начинались берега Таймыра, но неизвестно было, сколько морского пути от Лены до Хатанги и есть ли на этом пути большие мысы, так далеко выступающие в море… Савва сложил все в ларец и пошел на берег.

    – Не пойму, Данила… Мы к какому-то очень большому мысу пришли. Материковая земля там должна быть! – Он кивнул на юг.

    – На море чего не бывает, парень! – улыбался Иван, протягивая голые пятки к огню. – Иноземцев надо искать, они точно скажут.

    – Нам бы еще вдоль берега пройти… Вдруг это уже таймырский мыс? – Толмач с надеждой и недоверием к своим же словам смотрел на пятидесятника. – Могли так далеко зайти?

    Данила в сомнении поднял голову на выход из губы. По его соображениям, Таймыр должен был быть где-то сильно дальше. Он и не думал о нем. Они с Иваном уже обсудили все это и решили возвращаться назад, смотреть берег, которого не видели, пока их носило. Анабар мог остаться сзади. Могли, правда, и не дойти.

    – С чего ты взял, что это Таймыр?

    – Так вот… – Толмач приложил несколько листков друг к другу. – Последние пять суток мы двигались на северо-запад. – Савва показал кривую линию. – Сегодня на юго-запад держали верст пятнадцать. Отсюда вышли, сюда пришли, значит, берег где-то резкий поворот на север сделал! Получается, мы на полуострове!

    – Или на острове… – разглядывал чертежи Данила.

    – Может, и так… – Савва замолчал в растерянности. – Я бы на север еще прошел, льда совсем нет, вдруг поворотный мыс увидим?!

    Данила сидел, замерев над бумагой, глянул на Савву:

    – Думаешь, мы на Таймыр забрели?

    – Я не знаю… – Савва стал сворачивать чертеж. – Но раз уж мы здесь… Ветер как раз в ту сторону!

    Данила, прикрывшись от ветра, а больше от песка, что срывался с косы, изучал волны за выходом из губы. Они были немаленькие. Василий с мужиками чинили на берегу маленький карбас.

    – А не худо было бы…

    – Ты чего, Данила?! Мы же в другую сторону нацелились! – Иван Лыков совсем не понимал их разговора. – Дай людям отдохнуть!

    – День-два ничего не решат, сходим одним карбасом! – Данила стал натягивать мокрые сапоги. – Собирайся, Савва!

    Вскоре они подняли парус и двинулись вдоль берега. Здесь он был другой, изрезан заливами, встречались и острова. Ветер был крепкий, и уже через час доброго хода суша стала плавно загибаться на запад. К ночи – они прошли больше ста верст – ветер стих. Море катило гладкие, баюкающие волны. Зашли на гребях в совсем маленькую губовину на острове. Огромная стая молодняка гусей и казарок удирала от карбаса по расщелинам тундры. Многие уже и летали.

    Разожгли костер, Никита сходил за водой в тундру, Савва сидел с чертежами. Он был уверен, что они на Таймыре. Все об этом говорило. Неясно было, достигли ли они самого северного мыса полуострова, за которым открывается путь на Енисей. Ничего об этом не было известно. Савва надолго задумывался, глядя на затихшие волны. Ни одного чертежа на это море и эти берега не было. Тут же и сомнения лезли в голову – они могли не доплыть и до Хатанги… Тогда это был очень большой полуостров – или остров, о котором тоже никто не знал. Он закончил чертить, спрятал все в ларец и присел к костру.

    – Надо еще верст пятьдесят пройти или сто, Данила!

    – Ты знаешь, где мы сейчас?

    – Нет, потому и надо…

    – Не делается такое наспех! – перебил Данила.

    – Как же? – удивился Савва. – Про Таймыр говорят, что он всегда во льдах, а тут льда совсем нет! Потом жалеть будешь!

    – Сейчас нет, завтра пригонит, пешком не пришлось бы выходить… Всё! Едим – и поперли, отливное течение в нашу сторону начинается.

    Смотрел, однако, Данила без досады, понимал желание толмача добраться до крайнего северного мыса. В другое время он и сам бы так сделал, но сейчас… Уж больно легко все выходило. Ему не верилось, что это Таймыр, но и где они находятся, тоже было непонятно. Нехоженые были земли. Саввин чертеж, не привязанный к берегу, не помогал.

    Только через два дня к вечеру вернулись на стан. Заходил попутный ветер, обедать не стали, сразу отправились дальше. На юг.

    Вскоре задуло как следует, поднялась волна, пришлось спустить полпаруса. Потом оставили треть, но снасти и борта так скрипели, что Василий – он снова вернулся на свое судно, – хватаясь за растяжки и мачту, то и дело проверял обветшавшие уже гудящие веревки. У Вятки на корме теперь стоял Устин Петров. Ветер чуть отжимал от берега, Данила держал судно вдоль самых скал, обрывающихся в море, благо под ними было глубоко. На море снова появились льды, пока еще редкие.

    – Изорвет ветрило, Данила, надо прятаться!

    – Погоду потеряем, Ваня!

    Очередная волна ударила в нос и прошлась по карбасу, с холстины, закрывающей мешки с хлебом, текло ручьями. Тихон неторопливо отливал воду деревянной плицей[73], распевал что-то громко, но за ветром слов не слышно было.

    – Ты чего лыбишься? – Озабоченный Василий пробирался мимо монаха на нос.

    – Я-то? Радуюсь миром Господним! Бога хвалю!

    – Чего? – не понял плотник, хватаясь за борт.

    – На Данилу любуюсь, на тебя – какие Господь вам навыки дал, сердце мое и радуется!

    – Совсем тебе не боязно? – удивился на монаха Васька.

    – Не-ет, песни пою! Ветер вокруг меня летает и поет, и я с ним! Кто громче! А тебе разве неохота?!

    Тихон так бесхитростно и счастливо улыбался, что плотник тоже успел ощериться и тут же пригнулся от очередной волны, взлетевшей над карбасом.

    – Вот! Когда человек веселый, он Богу радуется! – Монах тиранул по носу грязной рукой, сбивая сопли и соленую воду. – А когда Богу рад – ничего не страшно!

    – А скажет Господь прыгнуть сейчас за борт? Прыгнешь?

    – А Ему зачем такое? Глякось вокруг – это все Он! Силища какая! Мудрость!

    – Помолился бы лучше, погоды поунять!

    – А я и молюсь… Обязательно!

    – И черпаешь?

    – Черпать – молитве не помеха.

    – Ох и хитер ты, Тишка!

    Ветер разбросал суда, Устин оказался далеко впереди. Маленький карбас, что тащился на бечеве, нахлестало волнами, и он начал тормозить, временами так и осаживал карбас на крутой волне. Данила уже и рад был бы зайти в какую-то речку, да некуда было, берег тянулся песчаными косами, вдоль них катили грязные высокие волны. Все уже здорово замерзли, примолкли.

    Данила, почти двое суток проведший за кормилом, еле стоял на ногах. Наконец увидели карбас Устина в небольшой заводи тундровой речонки. Ходом пробились через песчаный перемыв реки. Ветер здесь продувал так же, но волны за косой не было.

    Всех пошатывало после целого дня качки. Окоченевшими руками стягивали промокшие зипуны и порты, выливали воду из сапог. Разбрелись за дровами, кто по косе, кто ушел в тундру. Натащили целую кучу. Кое-как натянули на гребях непослушную парусину, поставили котлы на огонь, развешивали мокрое, кто где мог, раскладывали на гальке, придавливая камнями. Настасья уложила девочку в теплый кукуль, сама резала гусятину в котлы. Караулы не выставляли, похлебали горячего и повалились спать.

    Утром все неприютное серое пространство за косой снова затянуло льдами. Их пока было не так много, открытой воды больше, но ветер не стихал, добавляя и добавляя льда. Данила велел собираться. Никого, правда, и не надо было понукать, про льды теперь все хорошо понимали, даже Вятка, любивший сказать свое слово, помалкивал. Завтракать не стали. Протащили суда через песчаную гряду и поставили греби.

    Двинулись вдоль берега все так же на юг – верстах в десяти-пятнадцати впереди была хорошо видна большая губа, глубоко уходящая в сушу. По левую руку на востоке торчал высокий мыс. Савва достал тобольские росписи:

    – «Хатангская губа велика есть, и запирает ее от моря велик остров». – Толмач щурился на высокий мыс, который все принимали за матерую землю. – Если мы на Таймыре, то это остров должен быть, а не материк!

    Они все это обсуждали на стоянке. То, что они принимали за губу, могло быть просто узким морским заливом безо всякой реки, их здесь немало было. Данила щурился вглубь губы: там ее высокие берега превращались в горы. Ему и самому хотелось, чтобы Савва оказался прав в своих предположениях о Таймыре. Он не в первый уже раз воображал, как в следующем году они вернутся сюда в два или три добрых коча, нанесут берега неведомого (ни очертаний, ни размеров этого Таймыра никто не знает!), поставят избушки в местах, где можно отстояться. Он запомнил несколько таких заливов. Савва их начертал. У Данилы от таких мечтаний настроение поднималось. Даже льды и мокрая хмарь вокруг казались привычно родными – как же без них?! Подмигнул Савве, тот не понял Даниловой радости, подошел ближе:

    – Чего ты?

    – Все слава богу!

    Губу на глазах запирало льдами, вскоре впереди показалось сплошное поле. Двинулись вдоль него на восток, на тот загадочный высокий мыс держали. Через какое-то время стало ясно, что это не мыс, а небольшой, но высокий остров.

    Серые скалы обрывались прямо в море. На каждом выступе сидели птицы, их было больше, чем камней. Еще множество парили в воздухе, ныряли и плавали неподалеку. Все невольно примолкли, задирая головы, кто-то и уши прикрыл от птичьего гвалта.

    Южная часть острова была низкой, вытянулась длинной косой с заливами и галечными островками. Вся же дальняя ее оконечность оказалась огромным лежбищем моржей. На карбасе Вятки оживились, будто манна небесная посыпалась, руками махали. Это не первое лежбище, которое они встретили, но здесь зверей было очень много. Карбас Вятки приблизился.

    – Данила, давай зайдем в лахту, посушимся да на этих поглядим! – кричал Семен.

    Зашли, встали под берег, укрывшись от ветра. Вяткинские направились к моржам, а Данила с Саввой стали подниматься на ближайший бугор. Людей здесь не видели никогда, гуси с подросшими выводками не особенно боялись, отходили, уступая дорогу, а некоторые, совсем как домашние, еще и пытались шипеть.

    Огляделись с вершины, но яснее дело не стало, на востоке материка не было видно совсем, надо было идти в губу, как предлагал Савва.

    Вернулись, поели похлебки из жирной гусятины. Пришел и Вятка со своими. Принесли заморных моржовых клыков. Рассказывали, довольные, что зверей там без счету и они, как и гуси, совсем не боятся человека. Даже у обычно спокойного Авдея нервно поблескивали глаза. Словно подтверждая их слова, у берега появился морж и стал выползать на гальку, чтобы лучше рассмотреть казаков. Со своими, видно, перепутал.

    Выйти сразу не получилось, сильное отливное течение из их губы, сталкиваясь с бурным морем, поднимало такие волны, что на них и смотреть не хотелось. Надо было ждать конца отлива. Вяткинские взяли рогожи и отправились собирать заморную кость, Савва на отдельном листе вычерчивал этот небольшой остров с птичьим базаром и моржовым лежбищем. Кто-то из колмогоровских людей ушел с Вяткой, остальные, балагуря, щипали битых гусей, пух летел по тундре. Настасьина девочка бегала, ловя серые пушинки.

    Данила в одиночестве сидел у костра, соображая, как быть дальше. У него оставался сентябрь – не очень надежный месяц, чтобы морем вернуться в Лену, а они еще не нашли Анабара.

    К вечеру следующего дня стало окончательно ясно, что они в устье Хатанги. Остров, запиравший губу от моря, был не меньше пятидесяти верст в поперечнике. Пока его обходили, несколько раз видели лежбища моржей. Вода в губе была малосоленой на отливе.

    Остановились на обед. Савва, довольный, вычерчивал губу и остров. Картинка получалась очень ясной. Вятка, никогда не заглядывавший в Саввины чертежи, подсел с любопытством.

    – Где же, думаешь, тот Анабар будет?

    Савва достал листы, что чертил прежде. Сложил вместе.

    – Это Хатанга, мы сейчас в ее губе… Вот отсюда неделю назад нас в море унесло. Получается, где-то здесь Анабар должен прийти к морю… – обозначил Савва неизвестный пока кусок материкового берега.

    – Далеко?

    Савва взял циркуль, прикидывая, но только пожал плечами и глянул на Данилу, тот тоже глядел в чертеж.

    – Государево зимовье надо на море ставить!

    Данила усмехнулся на озабоченность Семена, но промолчал.

    – Мне государев запрет блюсти! Чтоб никто дальше Оленька не смел ходить!

    – Боишься, моржей твоих найдут?

    – Это мое дело. – Семен встал, натянул поглубже шапку. – Мы с Авдеем решили на море ставить.

    Вышли с началом отлива, обогнули мыс и поплыли вдоль обрывистого берега на юго-восток. Было пасмурно, ветер заметно стих, но все же тянул судно, парус почти не телепало. После потери Устинова карбаса в лодках стало теснее. Дремали, привалившись к бортам и друг к другу.

    Через несколько часов пути солнце, садясь, уже коснулось моря. Увидели зазолотившуюся ниточку берега. Такая же губа, как и Хатангская, глубоко вдавалась вглубь суши.

    Заходили в губу уже в темноте, ощупью, карбасы то и дело цепляли дно. Поджидали друг друга. Наконец сошлись бортами и бросили якоря.

    Перед рассветом с моря пришла мелкая сыпь дождя и закрыла собой все, но явилось и течение, оно довольно сильно потянуло в губу. Так и двигались в плотном тумане, берегов не видно, лишь время от времени дождь ненадолго затихал, показывая почти отвесные серые и безжизненные стены губы.

    – Хорошо несет! – Колмогор думал о чем-то напряженно.

    – Если это река, то почему вверх течет? – спросил Савва.

    – Губа, должно быть, большая, воды много в себя берет, а горло узкое… так всегда и бывает.

    – Тогда это Анабар. Адырчей рассказывал, Анабарская губа верст на пятьдесят в сушу вдается.

    – Может, и так.

    Несколько моржей неожиданно вынырнули неподалеку, пофыркали и снова исчезли в дождливом тумане.

    – Они и зимой здесь живут? – наблюдал за животными Савва.

    – Нет, – покачал головой Данила.

    Тем временем течение прекратилось и через недолгое время, усиливаясь на глазах, пошло в обратную сторону. Вскоре и гребями перестали справляться. Причалили к острову. Здесь уже ясно пахло рекой, вода была почти пресная. Оставался вопрос, что это за река.

    Пока ждали прилива, дождь кончился. Стали видны высокие берега, река приходила с юга широким руслом. Вышли, когда течение снова хорошо потянуло вверх, и до вечера прошли верст двадцать. Чалились уже в темноте. Берег оказался сырым и кочковатым, но искать другую стоянку не было ни времени, ни сил. Поужинав, повалились спать. Караульных не стали оставлять – место было открытое.

    Утром Ермолай с первого заброса умудрился изловить здоровую, пуда в полтора, нельму. Вымочился весь, пока вываживал, и не он один, едва не упустили. Почистили, порубили могучую серебряную рыбину на куски и разложили по котлам. Горячей ухи давно уже не ели. Над всей рекой висел туман. Не холодно было.

    Уха – дело быстрое, и вскоре все сидели вокруг сытно парящих котлов с ложками в руках, один дед Ермолай все ходил вдоль берега и кидал снасть, но больше ничего не ловилось. И тут откуда-то из тумана выплыла легкая лодка и направилась к их балагану. В ней сидел пожилой тунгус. Причалил безбоязненно, как к старым знакомым, вытащил лодку:

    – Здравствуйте, люди!

    Все перестали есть и с удивлением рассматривали старика. Подошел Ермолай.

    – Настасья, спроси-ка его, кто такой? – очнулся первым Вятка.

    – Здравствуй! – Савва направился к тунгусу. – Как называется эта река?

    – Суолема-река! – охотно ответил старик.

    – Как?!

    – Суолема-река, – повторил тунгус и для убедительности показал руками на текущую мимо воду.

    Савва встал как вкопанный, повернулся и перевел всем.

    – Вот те на! – Вятка, цепляясь босыми ногами за кочки, поспешил к иноземцу. – А Анабар?! Анабар-реку знаешь? Слышал про такую? А-на-бар! – почти прокричал в ухо тунгусу.

    – Анабар-река – там! – Тунгус показывал в ту же сторону, что и прежде.

    – Далеко?!

    В голосе Семена звучала такая злая досада, что тунгус замолчал. Когда Савва перевел вопрос, старик поднял обе руки в туман вверх по реке:

    – Вон он! Туда смотри!

    Тунгус уже с осторожностью присматривался к большим бородатым людям.

    Вскоре выяснилось, что они остановились на мысу, где Суолема-река впадала в Анабар. Напротив, на другом берегу Суолемы, осеновали тунгусы. Ловили рыбу.
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    Стойбище было большим и хорошо обжитым. Семь высоких чумов полукругом стояли на берегу впадающей в Суолему неторопливой тундровой речки. Лодки у берега, рыба сушилась на вешалах. Рядом в большом у́лове набилось множество деревьев, что притащило с верховьев, много высохшего леса было и на берегу. Вятка при виде такого дармового богатства тут же решил, что зимовье будет здесь.

    Выяснилось и множество более важных вопросов. На западе в нескольких днях пути отсюда лежала большая Хатангская губа, на восток, также тундрами, за неделю можно было добраться до Оленька. До самого верха Анабара никто из тунгусов не ходил, но они знали, что зимой оленями на это нужно недели три или четыре.

    Тунгусы были ясачные, ясак платили в острожек на Оленьке, а сюда прикочевали на осеннюю рыбалку и промысел диких оленей. Пришли большой семьей рóдников, потому что здесь были родовые места навгов[74], всегда живших у моря. Иногда с ними договаривались миром, иногда приходилось и подраться за право ловить здесь рыбу и колоть оленей на переправах.

    Глава тунгусов князец Бедунай встречал приветливо, женщины взялись варить оленину, угощали свежей рыбой и юколой. Князец тут же стал спрашивать про горячее вино, но Колмогор настрого запретил им наливать. На удивление весел был и Вятка. Проверил тунгусские отписи, внимательно изучил, кто сколько заплатил ясака. Про отца Инки тунгусы ничего не знали или не захотели говорить, но знали князца Белкоча, семьи его рода кочевали сейчас на соседней Хатанге. Повторили известную уже историю про мангазейских казаков, что побили весь род Белкоча и его братьев и забрали женщин и подростков.

    Савва с помощью тунгусов уточнял черновые чертежи Оленька, расписал и низовья Анабара, выше они знали только по рассказам, сами не были. Не переставал удивляться их памяти и способностям точно описывать реки и хребты, на которых когда-то бывали. Но и тунгусы с уважением рассматривали его чертежи. К жалости толмача, тунгусы не знали ни моря, ни островов, про Таймыр ничего не удалось выяснить. Они туда не ходили, то были земли все тех же навгов.

    Вечером они долго сидели с Данилой и Иваном. Было первое сентября – Семенов день. Решали, как быть дальше. Надо было ставить зимовье Вятке и разведать реку. Савва настаивал подниматься вверх по Анабару, который, по рассказам тунгусов, почти такой же длинный, что и Оленек, и чертить. Поморы думали. Толмач не считался ни с длиной реки, ни с морозами и не думал, как будут возвращаться. Еще две недели назад Данила и слушать бы не стал доводы настырного чертежника, но сейчас думал. Высчитывал, нельзя ли успеть и реку разведать, и водой вернуться в Якутский. Прошлым летом на Индигирке все было почти так же: их отговаривали от опасного зáморозами обратного пути, а они ушли и добрались благополучно. Тот путь был намного длиннее, правда, и осень стояла теплая… Иван помалкивал, только морщился на Даниловы расчеты. Он считал, либо уж надо сразу уходить в Якутский (и то неясно, дойдем ли?), либо уж чертить грань, о которой горячился Савва. И тогда зимовать здесь вместе с Вяткой.

    – Время осеннее, Данила, так заморозит, что и не выберемся!

    – Где заморозит?

    – Да где хочешь…

    – Может, нам вообще никуда не ходить?

    – Можно и так, все лето со льдами бились!

    – Как с двумя дурнями разговариваю! – со злым спокойствием процедил Данила. – Одному – ничего не надо, другому – все подавай!

    Замолчали. Пятидесятнику и самому хотелось глянуть на этот Анабар.

    – Данила… – начал примирительно Савва, щеки у него были свекольные от горячего спора.

    – Да понял я все! Поднимемся на сколько сможем. Неделю туда – это верст сто пятьдесят – двести! Неделю – обратно. Грань ясна будет – начертаешь… Или еще каких тунгусов найдем, они помогут… – Данила задумался, воображая неведомую реку. – Потом на Лену уйдем! На Бога не надеяться – нечего и в море соваться! Так, что ли, Ваня?!

    – А если вмерзнем?

    – Пешими до Жиганского уйдем!

    Разошлись недовольные.

    Утром Данила объявил всем, что уходят вверх по Анабару.

    – Острожек должны нам поставить, мы с Авдеем… – начал возмущаться Вятка.

    – Рубите, где знаешь, – перебил его Данила. – Плотников вам оставлю. Через две недели вернемся и в Якутский уйдем.

    – А Леонтьев? – подал голос Авдей Паутов.

    – Что Леонтьев?

    – Тунгусы про него знают, сказали, здесь он, на Анабаре.

    – А вы для чего остаетесь? – ехидно прищурился Данила. – Пиши грамотку, передадим!

    – Зря так шутишь, служивый!

    – А ты откуда про него знаешь? У меня в наказе про него нет ничего!

    Стали облегчать карбас, оставляли самое необходимое, харчей на месяц, один якорь выгрузили, Василий снял с бортов верхний ряд набоев. Судно заметно поднялось. С Колмогором должны были идти Савва, Иван, Никита, Михайла, Фома и Устин. Собирался и Трофим, посмотреть реки для промысла.

    Ранним утром следующего дня – тунгусы только вернулись с рыбой от своих ловушек – Данила сидел с князцом Бедунаем, его братом-шаманом и еще двумя мужиками у костра. Данила накануне вечером обменял у них тушу дикого оленя, ее теперь варили в дорогу сразу в трех котлах. Бедунай предлагал Даниле соболью шубу и еще оленей – уговаривал вместе погромить самоедов, что жили в низовьях Хатанги. У него с ними были давние счеты, хотел попользоваться казацкой силой. Но Данила и слушать не стал, о своем расспрашивал:

    – Перекатов на Анабаре много?

    – Пока лес не начнется, перекатов совсем не будет, очень большая река. Потом мельче станет.

    – Сильно мелкие?

    – Ты должен пройти, люди говорят, казаки там ходят.

    – Какие казаки? – вмешался в разговор Вятка.

    – Я их не видел. Мои родники мне так говорили, я вам толкую – казаки на таких же лодках плавают по Анабару.

    – Что же за казаки? Из Якутского города? – пытал Вятка.

    – Я здесь мало знаю. Рыбу поймаем, снова на свои родовые места уйдем. – Бедунай задумался, потом улыбнулся хитро. – Казаки разные бывают, правду не все говорят! Мы ясак приказному Сашке Наумову на Оленек возим. Очень хороший казак! Справедливый! Железо доброе дает, хлебом и вином угощает. Бедунай очень вино любит. Вино пьешь – Верхний мир видишь! Ты почему вино не даешь?

    – Сейчас-то казаки на Анабаре есть? Или промышленники? – ласково улыбаясь, спросил Вятка. – Расскажи, вина налью!

    – Не знаем. Должны быть. Когда нальешь?

    – Спаивать их собрался? – Данила недобро глядел на Семена.

    – Я пошутил. – Вятка встал и пошел к чуму, что тунгусские женщины сооружали для гостей.

    – Ждет не дождется, когда мы уйдем отсюда! – усмехнулся вслед десятнику Иван. – Не исправишь ты его, Данила.

    – Понятно. – Пятидесятник сунул кисет за пазуху и стал подниматься. – Айда, прилив скоро начнется!

    Вышли, когда вода с моря снова пошла вверх по реке. Течение здесь было уже не таким сильным, но несло неплохо. Помогал и северный ветер, наполняя парус. Сытый и отдохнувший народ покуривал, разглядывая высокие выветренные скалы, что с обоих берегов сторожили реку. Ни деревца, ни кустика нигде. Тундра.

    После полудня северный ветер добавил ходу, но донес и непогоду. Тучи закрыли небо, снег то и дело срывался хлесткой крупой.

    – Такого ветерка бы дня три-четыре! – Иван стоял рядом с Данилой в меховой шапке и варежках и обозревал причудливые скалы, они так и тянулись. – Верст триста осилили бы!

    – Под этакими стенами еще не бывали, – повернулся к мужикам Михайла.

    Кузнец был в овчинном зипуне, даже ворот поднял. Попутный ветер давил порывами, и тогда слышался сам запах морских льдов, откуда он прилетел. На берегу, среди других скал, но чуть отдельно от них, высился громадный каменный столб с плечами и большой круглой головой на самом верху, и глаза и нос можно было разглядеть.

    – Видать, это и есть идолы-то тунгусские! – улыбался кузнец. – Как есть – реку охраняют!

    – Семена с нами нет! – кивнул Иван. – Он бы в них из пушечки пальнул!

    – Скотина этот Семен! – Савва достал маточку и ушел на нос.

    – Эх, молодо-зелено! – улыбнулся Иван. – Я в его годы тоже жалостливый был.

    Разгруженный карбас под полным парусом шел ходко, река прямая и широкая. Непривычно только было идти в одно судно.

    – Похоже, опять волки! – Иван щурился на галечную косу впереди.

    – Задавили кого-то… восемь штук… здоровые здесь волки! – разглядывал зверей Данила. – Странно, что тунгусов всего одно стойбище… Река-то рыбная, видал, сколько за одно утро приволокли.

    – И бог с ними, Данила! Наше дело – реку разведать, а ясак пусть Сенька с них дерет. – Иван помолчал и заговорил тише: – Савва-то вишь сколько уже начертал! В ларце не помещается! Ваську попросил новый сундучок ему сладить. Мальчишка совсем, иной раз за ухо его охота ухватить…

    – Так с детства учили… – согласно кивнул пятидесятник.

    – Не скажи, такому не научишь, сам до всего доходит. Я за ним не поспеваю… – Иван задумался. – Ты на него тогда лаялся, а ведь он прав, Данила! Будь у нас добрый чертеж на Юдоме… Помнишь? Якуты говорили про короткий путь, а мы забоялись – реками возвращались. Какой круг дали!

    Данила придавил сопец, направляя судно левее.

    – Подтяни-ка, Ваня, правую сторону!

    Иван разобрал веревку, поправил ее на блоке и, упершись, выправил ветрило.

    На обед останавливаться не стали, пожевали вареного мяса, запивая водой из-за борта. Ветер продолжал крепчать, растяжки мачты загудели. Река покрылась гребнями, карбас временами неловко со всего маху входил в крутую волну, и вода Анабара взлетала чуть не до середины ветрила. Отовсюду уже текло. Михайла с Никитой время от времени принимались вычерпывать. Даже Трофимов Черкан умотался от качки и ушел с носа, лежал мокрый у ног хозяина, виновато поглядывая на людей.

    Иван после обеда почувствовал слабость, что с ним случалось, и Данила снова встал на корму. Савва же, наоборот, окреп за время пути, и воду отливал, и свое дело делал. Даже в такую качку умудрялся что-то отмечать в своей книжице. По его расчетам, шли не меньше пятнадцати верст в час.

    – Сколь еще думаешь бежать, Данила? – крикнул с носа Устин, он разбирал перепутавшуюся якорную бечеву, там заливало как следует. – Посохнуть не хочешь?

    – Пока Бог ветер дает… – Данила оценивал разошедшиеся волны. – По такой реке и ночью можно – лупи, не оглядывайся!

    Вечерело. Между вершинами гор и тучами явилось низкое солнце и окрасило небо хищным серо-синим цветом. Холодало на глазах.

    Прошло еще час-полтора, совсем уже начало темнеть, когда Данила направил судно в небольшую заманиху под прикрытие высокого берега. Здесь не так дуло, отчерпали воду, перетянули растяжки мачты, осмотрели парус, его сразу в нескольких местах разодрало на швах, надо было латать. Данила предложил попить взвару или даже сварить чего-нибудь и двигаться дальше, но его никто не поддержал. Все с неохотой поглядывали на бушующую ночную уже реку. Грелись у костра.

    – Парус совсем изорвем, – не согласился Иван.

    – Давай балаган ставить… – раздалось сразу несколько голосов.

    За ночь ветер стих, будто его и не бывало, река сделалась гладкой, только дождичек ее кропил. Тучи опустились еще ниже, казалось, вот-вот – и совсем лягут на воду. Вышли на веслах, река везде была широкая, с полверсты, и небыстрая, к вечеру прошли верст сорок и встали в устье небольшой речки.

    Савва поднялся на тундровый бугор, зарисовал, откуда идет приток. Сверху было видно, как Анабар делает большую петлю, внутри нее было несколько стариц и озер. За два дня они прошли больше ста верст, растительность стала меняться. Кустарники по берегам ручьев были уже выше человеческого роста. Кое-где и лиственницы невысокие попадались. Савва все записал и заскакал вниз, к костру. У карбаса было оживленно – устье притока оказалось забито рыбой. Казаки собрались у берега.

    – На нерест в речку она заходит, – пояснял Устин. – Неводком бы сейчас черпануть!

    – У меня есть небольшой, – раздался голос Трофима.

    – Ой, православные, гляди, чего делается! – Обычно спокойный Фома Черкас стоял у самой воды.

    Рыбы и вправду было много, поверхность то и дело тревожили темные спинки, иногда и целиком выскакивала некрупная серебристая рыбина. Стали разбирать невод.

    Савва с Михайлой сидели у костра. Михайла грел в огне проволоку и отковывал на маленькой наковаленке, вбитой в бревно, парусную иглу. Пыхтел трубкой. Савва разбирал записи за последние два дня. Достал нож подострить перо, но вдруг задумался.

    – Чего ты? – спросил Михайла.

    – Эту речку можно бы Медвежьей назвать, да Медвежья уже была…

    – Почему Медвежья?

    – Медведи весь берег истоптали. Все в следах!

    – Мужики об этом не больно морочатся. Сел на речке Ермак – значит, Ермачиха! А если Ерофей, то Ерофеиха. – Кузнец поднял готовую иголку и посмотрел на небо сквозь игольное ушко. – Мне тунгусские названия больше по душе. Или якутские.

    – Запоминать труднее… – Савва все слушал шум говорливого притока, словно он мог подсказать свое имя. – Казаки новые земли всегда с вожем разведывать идут, поэтому в их росписях все названия иноземные, а когда крестьянин на заимку садится, то и речку его именем зовут.

    Рыбаки подтягивали неводок – рыбы попало так, что опасались порвать.

    – Дуром-то не тяните! – переживал Устин, он был босой и в воду не заходил. – Всё! Оставляй как есть, в воде вычерпаем!

    Савва подошел к Устину.

    – Это ряпушка? – Толмач поднял бьющуюся серебристую рыбинку, их в неводе было больше всего.

    – Ряпушка, крупная, а то вон – омуль… и щуки попались. Выбирай, ребята, добрую рыбу! Щук выбрасывай!

    – Налимов брать?

    – Ну их к богу в рай!

    – Собаке налимов берите! – попросил Трофим.

    Народ шумел деловито, разбирали рыбу, подтягивали невод. Савва вернулся на свое место, вытер руки и макнул кончик пера в чернильницу. Вывел красиво: река Ряпушка. Показал кузнецу.

    Михайла согласно кивнул, улыбаясь:

    – Так и надо – весело и тяп-ляп!

    – Как? – не понял Савва.

    – Это у меня правило такое, когда чего-нибудь мудреное ладишь… – Михайла собрал готовые иглы, внимательно их осматривая. – Ты попробуй! Тяп-ляп у тебя все равно не получится.

    – Почему?

    – Я вижу!

    – А весело?

    – Это, брат, еще тяжелее… Веселым-то быть в наши разбойничьи времена! – Кузнец замотал наковаленку в холст. – За иглы вина с Ивана стребую!

    Савва покачал головой, машинально соглашаясь про вино, глянул хмуро в незаконченный черновик и тоже стал убирать работу.

    – Тяп-ляп как раз и выходит! – Он закрыл крышку сундучка. – Как вот начертать, чтобы любой человек глянул – и ему сразу все понятно сделалось?

    – А что же тут непонятного?

    – Этот берег пологий, а тот – обрыв! Изобрази их, чтобы просто и ясно было!

    – Ну и рисуй обрыв!

    – Я так нарисую, другой – по-своему… одна путаница выйдет! Или остров на реке. Один – пол-аршина над водой, другой – пять саженей высотой!

    – Какая разница? Остров – он и есть остров.

    Савва снова открыл сундучок, порылся и достал лист. Черновой рисунок весь был испещрен мелкими записями. Придвинулся к Михайле:

    – Вот, попробовал словами всё пояснять… Грязно получается и глядеть неохота!

    Михайла внимательно рассмотрел рисунок.

    – Ты и рыбу, и деревья сюда хочешь?

    – Все важно! В устьях одна рыба, через триста верст ее может и не быть. Устин говорит, где щука водится, там и река спокойная…

    Савва достал три мелко исписанных листочка.

    – Пока Леной шли, я с разных чертежей, что в Тобольске перерисовывал, все значки собрал… Почти две сотни получилось – каждый чертежник по-своему изображает, вот хоть острожек возьми – один кружок ставит, другой – треугольник, третий – квадрат с крестом, а кто-то просто избы рисует…

    – И чего же ты?

    – Свой список значков составил, отобрал те, что наглядность добрую дают, теперь одинаково черчу.

    – Ну-ну, дело хлопотное. – Михайла покуривал, серьезно внимая заботам Саввы. – Когда впервые чего ладишь, всегда так. Как есть один, одному и думать! Нет тут печали, Савва, наоборот – никто не мешает!

    – Земли сибирские огромные, а нам и на вершок неведомы! Ощупью бродим! – Савва снова стал складываться. – Придумаешь чего-то, вроде и не худо, можно и так, а потом лучше придумаешь… Давай переделывать. Сколько уже бумаги извел!

    – Брось унывать! Сыты, здоровы, совесть не мучит… И красота вокруг, какой ее Господь придумал! Чего еще-то? А что переделываешь, так это всегда так. Я вон сову три дня резал. – Михайла порылся в суме и достал тундровую сову с полураскрытыми крыльями. – Видал? Одно-то плечо у нее скосожопил! Не поправить уже!

    Савва взял в руки. Птица была словно живая, глядела на Савву большими слеповатыми глазами. И плечи вроде на месте.

    – Говорю тебе – кривая выходит! – Михайла равнодушно глянул на свою работу и бросил в костер. – Другую режь, Мишка, раз руки кривые!

    Савва с недоумением смотрел, как занимается огнем желтоватое лиственничное дерево. Местами тонко уже отделанное. Перевел взгляд на кузнеца:

    – А сам говоришь – весело и тяп-ляп?!

    – А чего же невеселого? Другую лучше вырежу! Так и у тебя, видно! Сам ты себе судья в твоем деле, такому только радоваться надо! Воеводы в этих чертежах все равно – ни уха ни рыла!

    Мужики нарыбачились, довольные расселись у огня. Трофим на берегу вытрясал невод от грязи и развешивал на кустах. Фома Черкас налаживался варить уху в большом котле.

    – У нас на Днепре из коропов[75] варят, короп жирный, что твой хряк… Вот такие бывают. – Он сделал круг руками, показывая толщину рыбы. – И котлы у нас – не чета этому! Полный его набьешь, так, что поварешка стоит! – Он начал сыпать в воду пахнувшую огурцами ряпушку. – Под ту уху полведра горилки на брата выпьешь! Потом кавун сахарный расколешь, лежишь в тенечке пьяненький да сытый, пот с тебя градом! А тут и последние сопли отморозишь!

    – Расскажи, Фома, как в Турцию ходили?

    – Да ну вас, сто раз рассказывал.

    – Расскажи! Весело вам было?

    – Не печаловались, славно бились! Турки нас за чертей почитали! А тащили оттуда… ух… все в атласех ходили!

    Погода налаживалась, закат маковым цветом размалевал полнеба, тихо сделалось, что и реки не слышно. Легли спать. Караульного не ставили, помня о гостеприимстве тунгусов. Один Савва оставался у костра со своим сундучком. Ни чертить, ни писать уже не видно было, просто сидел, вспоминая сегодняшний день. По привычке птицей летел над Анабаром, рассматривая его сверху. Помоги, Господи, не все у меня получается. Надоумь!
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    На другой день Данила поднял всех еще в темноте. С верховьев, разгоняя мошку – пора бы уж ей было и отстать, – тянул теплый ветерок. Сели на весла и навалились в охоточку. Посмеивались, что лучше – под парусом с мокрыми яйцами или так вот – медленно да верно. Олени несколько раз на глазах переплывали широкую реку, один табунок чуть было не догнали. В другом месте волчье семейство разгуливало по открытой косе, даже и сопровождало карбас, плывущий всего в сотне саженей. Пес Трофима их видел, трусливо принюхивался к их запахам с берега и благоразумно помалкивал.

    К обеду ветер окреп, не до шуток стало, большое судно едва двигалось против течения и встречной волны. Веслами уже было не управиться.

    Пока все ели, Устин готовил карбас, чтобы тащить его бечевой. Савва ходил рядом.

    – Ты что, «бурундука» никогда не видел?! – отмахивался Устин от дотошных расспросов. – И кочи, и дощаники против течения всегда так тащат. Вы как лодки на Лене вязали?

    – Просто за переднюю уключину.

    – Легкие лодки можно и за уключину тянуть, – соглашался Устин. – Коч или большой карбас без «бурундука» не упрешь!

    – Нарисуй мне, почему так лучше?

    – Сам рисуй! – Устин укладывал кольцами бечеву, закончил и обернулся к Савве. Ему нравилось, когда тот расспрашивал. – Вот, гляди! Вяжу к носу веревку. Аршин длиной. На другой конец веревки привязываю «бурундук». – Он ткнул в небольшую дощечку с двумя отверстиями на концах. – За эту дырку вяжу, а через другую свободно пойдет основная бечева, ее и вяжи к мачте. Получается, с берега тянешь за мачту, карбас норовит от берега уйти, а «бурундук» ему не дает – как раз нос карбаса вдоль берега направляет. Подруливай сзади, как тебе надо, и все.

    – А если просто за нос привязать?

    – В берег уткнешься, – удивился глупому вопросу Устин. – Никакой руль не поможет!

    – А почему за мачту?

    – Так ловчее получается, «бурундук»-то выше поднимется… Опять же, если кусты какие на берегу – над ними и тянешь, бечева с мачты до воды не провисает.

    – Это я видел, – поморщился Савва. – А почему так легче?

    – Сейчас пойдем, сам попробуешь, одно дело к низу вязать, совсем другое – за мачту! Намного проще тянуть! Ну и груз надо к корме перетаскать – тоже помогает! – Устин задумчиво разглядывал устройство хитроумной тяги. – Вроде ничего такого, а придумано ловко! С налаженным «бурундучком» вдвоем-втроем коч в тысячу пудов попрешь, а уже конь, тот рысью бежит.

    Савва рисовал в книжке.

    – Так, получается?

    – Так. – Устин довязал веревку, попробовал крепость узла и спрыгнул с карбаса. – Мы раз с двумя небольшими кочами от зáморозов убегали, так верст по пятьдесят в сутки отмахивали!

    Первыми в лямку встали Савва с Михайлой. Коса была ровная, галечная. Толмач готовился к трудной работе, но карбас сзади шел не тяжело, будто его кто подпихивал. Савва даже оборачивался подозрительно. На сопце стоял Устин, ревниво присматриваясь, как действует его приспособа. Держал карбас шагах в десяти-пятнадцати от берега.

    – Миша, дай я один потащу! – попросил Савва кузнеца.

    – Чего это?

    – Попробовать хочу.

    – Давай, – согласился Михайла и перестал тянуть.

    Карбас отяжелел, но шел, стали чувствоваться удары волн в нос судна. Снова потянули вместе.

    – Сколько же мужики всего знают! – Савва помолчал. – Я хотел за Васятой записать, как он коч строит, да понял, что не осилю.

    – Всех навыков не опишешь… Вон топор возьми: один мужик его вдоль точит, другой – поперек! И у обоих острый!

    Подошли к мели, Устин вытравил тяговую бечеву саженей на тридцать и увел судно на глубину. Карбас теперь был не сзади, а едва ли не сбоку от Саввы с Михайлой, канат иногда провисал почти до воды, но судно двигалось почти с той же скоростью.

    – Якуты тоже на «бурундуке» таскают. Может, у них и переняли, – предположил Михайла. – Или они у нас.

    Савва молчал. Думал.

    – В Тобольске ссыльных много, со всего света… Есть и очень ученые люди. Книги по разным знаниям им присылают. Много пользы от таких книг, Михайла, а у нас только Святое Писание.

    – У них это давно, там и монахов ученых полно.

    – Я смотрел одну фряжскую книгу, как хоромы из камня возводить. Все расписано – какой камень брать, как толщину стен считать, как арки перевязывать… крышу, окна… Все ведь разное можно делать! Там все и рассчитано! У наших умельцев много всякого придумано, а каждый помрет с этим – и все.

    Михайла шел молча. Отмахивался от мошки и время от времени щупал кисет за пазухой – курить хотел.

    – Как же ты Васькину науку опишешь?

    – Не знаю…

    – И кто ее читать будет? Васька-то, он только счет знает… И другие уставщики такие же. Друг у друга и перенимают навыки.

    Карбас, оборачивая очередную мель, уходил к другому берегу, бечевы не хватало, и судно начало застревать. Там взялись за шесты, стали помогать, Михайла с Саввой забрели в мелкую воду, вытащили общими усилиями и снова выбрались на берег. Сапоги стали тяжелее.

    – Я в Тобольске предложил, кроме чертежа, и про другое проведывать… я тебе уже говорил… – продолжил разговор Савва. – Всего-то и попросил двух казаков в помощники… Не нужно, говорят, казаки, мол, у нас для войны, им оклад платить надо. Посмеялись надо мной.

    – Зачем же тебе казаки? – не понял Михайла.

    – Мог бы ходить с ними по иноземцам, записывал бы, как живут, как зверя добывают. У тунгусов даже язык различается – семьями живут, да на больших пространствах, некоторых не сразу и поймешь!

    – Так уж устроено, Савва… – спокойно ответил кузнец. – С войны государю корысть, а с этих твоих записей чего?

    Савва шел молча, покачал несогласно головой:

    – А ты для чего сову вырезал? Для корысти?

    – Хех, – громко ухмыльнулся кузнец. – Ты живую сову щупал? Она мягонькая! Как вот мягонькое в дереве сделать?!

    – Шутишь все, а я думаю, корысть – не главное.

    – Ну, ясно… ты это к чему? – Михайла снова пощупал кисет и даже крякнул с досады.

    – Иностранцы на нас дивятся: живем грязно да пьяно, и Богу и черту молимся, никаких наук не хотим…

    – Им нас не понять никогда… как и нам их… – Кузнец помолчал. – Каждому народу Господь свой путь положил. Не хочешь, не живи грязно, у меня вон и в кузне чисто.

    – Ты сам читать выучился?

    – Невелика премудрость.

    – А зачем?

    Михайла с равномерным хрустом давил гальку мокрыми сапогами:

    – Я когда мальцом в Венеции был, там на статуях надписи, мне любопытно – кто да что. А у нас в посольстве дьяк один был, добрый мужик, я ему – научи, а он смеется: это, мол, на латынском языке. Так и выучил меня нашим буквам.

    – А людей и животных зачем изображаешь?

    – Так чего же плохого? – Михайла приостановился, поправил лямку. – Красивые, Господь их лепил, за ним и повторяю.

    Пошли молча. Берег, поросший мхом, пружинил под ногами.

    – Ты храмы итальянских мастеров видел в Кремле?

    – Видел.

    – Отец рассказывал, не оторваться, рука сама ко лбу тянется.

    – Так и есть… – Кузнец замолчал напряженно, хотел еще что-то сказать, даже приостановился, но вспомнил о лямке и махнул рукой. – А и наши не хуже… Курить охота, скоро, что ль, менять будут? Устин! – замахал в сторону карбаса.

    Так и тянули, сменяясь. По притокам появились лиственницы, редкие пока и не сильно высокие, но это уже был лес. Солнце село, когда с правой руки к Анабару пришла большая река. По одному ее берегу поднимались высокие скалы, другой был низкий, заросший кустарником. Вошли в устье и увидели две лодки на берегу. Невод рядом сушился.

    С берега в лес уходила хорошо натоптанная стежка, оттуда раздавался лай собак. Вскоре на тропе показался человек. Одет он был на русскую руку – в сапогах, портах и рубахе, но скроено все, как у тунгусов, из тонкой оленьей ровдуги. Это был крепкий еще мужик, широкий в кости и высокий. Черная борода с обильной проседью обрамляла загорелое морщинистое лицо. Темными же были и глаза под мохнатыми бровями, смотрели без испуга, но и настороженно. Подходя, перекрестился широким крестом:

    – Здоровы будьте, православные!

    – Здравствуй и ты, леший[76] человек! – ответил за всех Данила. – Ты кто же будешь?

    – Яков я… Черепан прозвищем. Откуда же бредете?

    – Из Якутского. Ты один тут?

    – С внуком, как один. С внучкой. Пойдемте, зимовье у меня…

    Поднялись тропой через лиственничный лесок. На берегу небольшого чистого озера, образуя закрытый двор, стояли изба, амбар и баня. В загородке из прутьев бегали десятка полтора собак. Над избой высилась нагородня с бойницами на все стороны. Чуть в отдалении на берегу озерушки торчал летний тунгусский чум, крытый берестой.

    – Где же твои внуки, Яков? – спросил Иван, нагибаясь в низкую дверь.

    – Уехали… – Яков сел на лавку, в избе было темновато, одни его глаза поблескивали из угла. – В тундры к ее родичам подались.

    – Она что же, тунгуска?

    – Тунгуска, Ниха зовут. А внука – Ванька. У него мать тоже тунгуска. Тут у нас все так. Вон, кипяток-то поспел, наливайте!

    – Далеко до вершины Анабара? – спросил Данила.

    Хозяин задумался, почесал лоб.

    – Кому как, я в самых верхах никогда не был, – ответил нехотя.

    – Выше тебя люди есть? Тунгусы, промышленники?

    – Люди везде есть, – все так же уклончиво ответил Яков.

    – Анисима Леонтьева знаешь? – прямо спросил Данила.

    – Слыхать слыхивал, сам не видел.

    – От кого же слышал?

    – Тунгусы говорили: бывал, мол, такой казак на Анабаре…

    Яков отвечал неохотно: то ли нрава был нелюдимого, а может, и таил чего. Данила не стал настаивать, на обратном пути можно было еще расспросить.

    – Много иноземцев по Анабару стоят?

    – Кто их считал? Я больше по своей речке брожу.

    – Как она называется? – спросил подошедший Савва.

    – Так все и зовут – река Якова.

    – А по-тунгусски?

    – Не знаю. Тунгусы тоже Яков-речкой кличут.

    – Так ты давно здесь живешь? – спросил Иван.

    – Внуку Ваньке шестнадцать, – подумав, ответил Яков. – Получается, мы с сыном четырнадцать али тринадцать лет назад сюда пришли.

    Спать все улеглись в чуме. Яков с Иваном вдвоем сидели в избе, вспоминали прошлую жизнь: они оказались земляками, с одних берегов Белого моря, нашлись и общие знакомые. Иван, тосковавший по родным местам, нацедил котелок вина. Оно и разговорило немногословного хозяина Яков-речки, а может, просто по новым людям соскучился промышленник.

    – Первый раз мы в Мангазею в 1591 году еще с отцом моим пришли. Как раз в тот год царевича Димитрия в Угличе зарезали. Тогда никакого острога там не было, с самоедами рядом жили. Десяток изб было срублено да амбары. Церкви не было, ее освящать надо, а откуда там попы? Часовенка была. Мы с отцом вдвоем сели на промысел. Первый год не очень вышло, потом обвыкли, нехудо добывали. В другой раз туда уже с сыном попали в 1603-м, при царе Борисе Годунове, голод на Руси лютый стоял. Мы морем пришли, а Мангазею не узнать – острогом обнесли, воевода сидит, казаки шатаются. Воли там не стало, мы на Турухан, к самому Енисею, ушли промышлять, но и там скоро проходной двор сделался, мы еще дальше, на Тунгуске уже, новые места проведали.

    – И все вдвоем?

    – Вдвоем. Случалось, и десяток сороков за зиму собирали! Когда на Турухане острог поставили, мы в нем свою избу завели, амбаришко… Да не купцы мы, видно. – Яков поморщился, но смотрел без сожаленья. – В Туруханском жизнь веселая была, а дорогая. И пиво, и вино, и бабешки гулявые… К весне хорошо если на промысел оставалось. Году в двадцать втором али в двадцать третьем ушли мы из Туруханского с Пантелеймоном Пяндой. Он человек сорок промышленников набрал, все на своих каюках, со всем промысловым заводом. Как лед сошел, стали вверх по Тунгуске подниматься, новые места глядеть.

    Яков присел к печке, пошевелил остатки углей обожженной палкой и закрыл чело глиняной крышкой-прикладкой.

    – Без казаков пошли? – спросил Иван.

    – На кой они? У нас все честно было устроено – никто никого не неволил. Пантелеймон – мужик умный, важные дела сообща решали. Шли, с местными торговали… Ну, с кем торговали, а с кем и воевали, не без того, я ж толкую, тунгус тунгусу рознь. В первое лето верст с тысячу прошли, поставили доброе зимовье, что теперь Верхне-Пяндинским зовут, и разошлись по речкам соболевать.

    – А тунгусы?

    – Приходили, как же… Да мы отбивались! Народу вон сколь – тунгусы нас опасались! Спокойно жили. И соболей добыли добре – места там самые дикие. Весной выше двинулись, но далеко не пошли, места больно богатые, верст сто поднялись, новое зимовье срубили и опять по ручьям разбрелись на промысел. По дороге в одной драке сын девку тунгусскую отбил, ясыркой взял. Втроем стали жить. На другое лето Пянда решил выше по Тунгуске уйти, я сыну – брось ее, отпусти, к чему баба с собой, а он привык уже, и она к нему прилипла, не хочет уходить! Тунгусы – они народ умный да ласковый! По-русски вовсю уже стрекотала! Что с ними сделаешь – мужику почти сорок лет. Она, правда, сильно моложе была, да брюхатая сделалась. Взяли ее с собой… – Старик помолчал. – А Пянда тогда узнал, что Тунгуска своей вершиной к самой Лене подходит. По-тунгусски Лена так и будет Лин-река. Он туда и стремился. Под Семенов день дошли до Чечуй-реки, тунгусы, что с нами вожами были, показали: по Чечую, мол, можно к волоку выйти и там в Лену перетащиться. Поставили на Чечуе зимовье и снова промышляли. Добрые там соболя, дюже много в ту зиму добыли.

    – Я слышал, тунгусы в тех местах злые? – спросил Иван.

    – Самые злые, хуже и не видывал… А нас еще поменьше стало, кто-то на Тунгуске остался промышлять, кто-то в Туруханск вернулся, но и другие к нам пристали. Тунгусы те из родов мучугов и шилягов были, они и сами ясак не платили, и тунгусов из других родов насмерть били, что они московскому государю ясак дают. Вожа тунгусского у Пянды убили. У нас с сыном зимовейку сожгли, дрались с ними, как же, получается, на их земле соболей-то ловили. Но мы больше за тунгусочку нашу опасались, убили бы они ее вместе с мальчонкой…

    Старик посидел, вспоминая.

    – Пянда за ту зиму волок хорошо разведал, мы весной в Лену спустились. Ну и поплыли вниз…

    – На чем?

    – Так на тех же каюках. У кого исхудал, тот новый себе сладил. Места там вольные, да якутов на Лене много оказалось, тунгусов и близко такого не было. Видим – дома у них, как у нас, лошади, коровы – целые стада по лугам бродят… Мы тогда обратно развернулись и вверх по Лене ушли.

    – А соболей добытых куда дели? Три года ловили!

    – Соболей-то? – вздохнул равнодушно промышленник. – Что-то по пути купцам обменивали на порох да на хлеб, остальное уже на Лене казаки государевы отобрали. Мы на обратном пути небольшой ватагой плыли, они и наскочили толпой да с оружием – почему соболя таможней не опечатаны? Всё и забрали на государя, а уж на государя там али как, теперь один Бог знает.

    – И челобитную не подали? – нахмурился Иван.

    – Куда я с ней? К медведю в берлогу? – Яков усмехнулся… – Тогда там ни одного острога не было. Они и сами над нами посмеивались. Совали нам нашу же рухлядь у них обратно выкупить. Недорого, мол, отдадим… Парфен Ходырев у них в начальниках был, ему и против воеводы море по колено, чего уж про нас говорить. Хорошо, живыми отпустил.

    – А сюда как попали?

    – Мы с сыном на Вилюй решили уйти – один промысловый бродяга оттуда возвращался, подсказал, как найти. Потом уже сюда. Долго тут никого не было.

    – И сын здесь промышляет?

    – Утонул он. Бабу спасать кинулся, вместе и ушли, Царствие Небесное. Весной дело было, лед еще шел… Хорошо, Ванька от них остался.
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    С рассветом все были на берегу. Вода за ночь упала, вагами столкнули карбас, заносили пожитки, что брали с собой на берег. Яков подошел к Колмогору.

    – Не ходил бы ты на Анабар, служивый! – сказал негромко, чтобы не слышали остальные.

    Колмогор с удивлением бросил работать.

    – Воровская река, не могу я тебе всего обсказать… – Промышленник нахмурился и отвел мохнатые глаза. – И так на двести верст от моря поднялись! Вот вам и грань! В Якутском доложишь, замерзла, мол, река.

    – Чего вчера не сказал? – Данила довязал узел, попробовал крепость. – Что тут за страсти?

    – Ты уйдешь, мне здесь жить… Не пытай!

    – Говори уж, коли начал! Кого опасаться? Тунгусов? Или казаков?

    Промышленник помолчал, потом поднял глаза:

    – Тут всякого хватает, сам увидишь, коли пойдешь.

    Он снова замолчал, разглядывая, как Яков-река, упираясь в скалу, бурно втекает в Анабар.

    – Дня три-четыре есть, поднимусь еще сотню верст… – У Данилы во взгляде явилось что-то хищное. Взвалил на плечо увязанную постель. – Раззадорил ты меня, черт леший! Бывай здоров!

    Все эти три дня, пока поднимались, Данила ждал встречи с людьми, но никого не было, даже и следов не видели – ни избушек, ни старых балаганов… Ни остовов тунгусских чумов. Одни идолы, что страшили Семена Вятку, во множестве стояли по берегам.

    Анабар был по-прежнему широк, но выглядел веселее – по распадкам везде уже зеленели и желтели лиственничные лесочки. Вода хоть и падала, а все была высокой, ничего не мешало движению. Еще и солнце, разогнав утренние облака, играло в прозрачной воде и по высоким скалистым берегам.

    Где парусом, где бечевой и гребями поднимались целый день и к вечеру вошли в тихое устье притока, пришедшего с правой руки. Трофим отправился поглядеть речку, остальные стали устраивать ночлег. Всех тянуло наладить балаган в лесу, но Данила решил поостеречься и велел ставить на открытой косе.

    Натянули холстину, запалили костер и развесили промокшее, Василий с Михайлой устроили стирку – разложили в реке пропитанные потом и дымом рубахи и порты и придавили камнями, вода по ним катилась, за ночь должна была отстирать. Устин кашеварил. Савва, не сняв мокрых сапог, по свежей памяти переписывал на чистовую дневные записи. Солнце опускалось за невысокую, поросшую лесом гору, становилось прохладно.

    Трофим вернулся, когда уже садились вечерять. Добыл соболька, тот был еще недособоль, мех не вызрел, как надо, и двух гривенников не стоил.

    – Скоро должен выкунеть, – со знанием дела рассматривал зверька Устин. – Садись на эту речку, чего невеселый?

    – Там кулемки нарублены. Не насторожили еще, но рабочие, недавно поновляли, получается, и эта речка занята. – Трофим озадаченно тер лоб.

    – Вот тебе и Анабар нетронутый! – Устин вернул шкурку. – И Яков, сука хитрожопая… Ничего ведь не сказал! Может, это его ловушки?

    Трофим подошел к Даниле, заговорил негромко:

    – Тебя в лесу человек дожидается, сказал, чтобы ты один пришел.

    Пятидесятник глядел, не понимая.

    – Анисимом назвался, с тобой говорить хочет.

    – Где он?

    – Берегом иди.

    Колмогор натянул сапоги, сунул за пазуху кисет с трубкой и направился вверх по речке. За поворотом на опушке сидел человек. Поздоровались. Анисим был спокойным коренастым мужиком с небольшой рыжей бородой, которую хорошо уже взяла проседь. Взгляд умный.

    – Ты – Колмогор?

    – Я.

    – А я Анисим Леонтьев. – Анисим достал кисет. – Воевода тебя за мной прислал?

    Данила с любопытством рассматривал десятника, кивнул не сразу, словно сомневался.

    – В воровстве он тебя винит…

    – Знаю, у него кругом все воры. – Анисим помолчал. – Ты недавно в Якутском?

    – Третий год.

    – В твоем отряде дружок мой, Никитка Устьянец.

    – Я знаю…

    Анисим внимательно изучал пятидесятника. Думал о чем-то.

    – Просить тебя буду. Поможешь?

    Данила пожал плечом, в глазах много вопросов.

    – Я все тебе расскажу, а там думай. Садись, разговор долгий.

    Они присели на упавшие деревья друг против друга. Солнце уже ушло, но небо было еще светлое. Речка тихонько похлюпывала, да вьючный олень Анисима, привязанный в лесу, время от времени начинал чесаться о дерево. Леонтьев достал огниво, разжег ветошку, закурил сам и передал огонек Даниле, сам рассматривал пятидесятника.

    – Не знаю, что тебе Урасов на меня наплел, а я все как есть скажу. – Он помолчал, собираясь с мыслями. – Три года назад он нас сюда отправил. Как добирались – долгая история, льды не пустили, без коча с одним карбасом только к концу сентября на Анабар попали. Едва до первых тунгусов успели подняться, лед на реке встал.

    Анисим замолчал, изучающе глядя на Колмогора. Тот слушал внимательно.

    – Там и обнаружилось, что все тунгусские семьи на Анабаре ясак уже платят. Мангазейским казакам. Как так?! Шли-то на дикую, необъясаченную реку! Стали тех мангазейских искать. Выше по Анабару пошли, это уже в конце ноября было, промышленников встретили, те и сказали, где мангазейский острожек стоит. Сошлись с ними. Мангазейские орут – наш, мол, Анабар, мы первые сюда пришли, а сами ясак не на государя, а на себя собирают. Три дня лаялись, пищалями друг другу грозили, чуть до драки не дошло. Сговорились разделить Анабар-реку пополам. Им вершины – они к Мангазее ближе, нам – от середины и до моря триста верст. Мы свое зимовье поставили. С тунгусами полюбовно договорились – мангазейские с них по пять соболей с мужика брали, мы – по три. Ну и сами на промысел сели, все как обычно.

    Анисим выскреб прогоревшую трубочку и стал набивать заново.

    – Так зиму и промышляли… А я все думал, как мне с воеводой это дело уладить. Всю реку объясачить не получилось бы – на войну с мангазейскими у меня сил не было, да и грешно со своими-то драться… Думал послать кого к Урасову и рассказать все как есть… – Анисим замолчал, вспоминая. Улыбнулся. – Весной соболей ясачных и тех, что сами добыли, посчитали, и тут моих казаков жадность обуяла! Больше двадцати сороков вышло! Шумят – останемся здесь, потом втихую к Руси уйдем. Их пятеро, куда против них попрешь? А у меня баба, ребятишки в Якутском!

    – О чем же вы с Урасовым договаривались? – перебил Данила.

    – Никита не рассказал тебе?

    Данила неопределенно качнул головой.

    – Урасов не знал, что река такая большая, а про мангазейских и не думал, что они в такую даль затащатся, вот и велел без ясачных книг на него ясак собирать. Нам же разрешил кулемами ловить, сколько осилим.

    – Никита говорил, ты честный казак, а на такое воровство пошел? – прищурился на Анисима пятидесятник.

    Анисим замолчал, поглядел на Данилу как на неумного, но сдержался:

    – То-то, что ты недавно в Якутском. За мою честность Урасов в тюрьме меня почти год держал! Баба по дворам побираться ходила, чтоб ребятишек прокормить… – Десятник замолчал, в упор разглядывая Данилу. – Ну и написал ему кабалу на себя, два года должен был тут пробыть, чтоб отработать.

    Анисим задумался, хмуро вспоминая подробности.

    – Он требовал, чтобы я ему вести и меха слал. Ну я и отправил отписку с одним тунгусом: острожек, мол, поставили, иноземцев на Анабаре мало, река тоже не шибко соболья. Наврал как мог. А что было делать?

    – Соболей не посылал?

    – Нет. Мои служивые волю почуяли – ни в какую воеводе не хотели служить. Так вором его и звали.

    – Они знали про твой уговор с Урасовым?

    – Да как не знать! Что они, дети малые?

    Замолчали.

    – Про бабу мою Урасов ничего не говорил?

    – Нет.

    – Я еще в прошлый год ждал, кто-то явится из Якутского… Ну вот ты и пришел. Получается, он и тебя в это воровское дело замешал? Что сказать-то велел?

    – Он мне ничего про ясак не наказывал, про тебя велел, чтоб ты к нему с повинной явился и всю соболиную казну привез. – Данила подумал и добавил: – А нет, так вязать тебя…

    – И в наказную память написал?

    – Нет, все на словах.

    – А то! – зло прищурился Анисим. – Какие же такие вины он за мной знает?

    – Тунгуса Архичу, что твою отписку принес, он до смерти запорол. Может, тунгус и рассказал про ваш дележ с мангазейскими да сколько вы соболей набрали?

    Анисим молчал. Хмурился, раздумывая, и тер бороду:

    – Архича не здешний, про Анабар и про наши дела не знал… А может, и знал… Жалко мужика. А где же Авдей Паутов?

    – Острог ставят на Суолеме-реке. Ты откуда про него знаешь?

    – Я с тунгусами по справедливости живу, не обижаю. Князец Бедунай предупредил, сколько вас пришло.

    – И Яков?

    – Яков – себе на уме, и вашим и нашим! Мангазейские ему не просто так хлеб и табак возят. Наверняка внука к ним послал, знают уже о тебе.

    – А откуда он про нас знал?

    – Да тунгусы же и предупредили. Они простые.

    – Нас хорошо приняли.

    – Ну, я и толкую. Яков вино гонит, а они до него – сам знаешь.

    Леонтьев задумался надолго. Породистое, светлое, как и у всех рыжих, лицо, честные глаза. Не хотел бы Данила оказаться на его месте.

    – Авдей палачом при Урасове состоит. Это он в тюрьме Тереху Мелентьева задушил, когда тот на сыске против Урасова показал. И не его одного! Теперь по мою душу послал, чтоб тот наш уговор скрыть… – Анисим задумчиво потянул из трубки, но та погасла. – Может, Урасов и тебе такой наказ давал?

    – Урасову ваши соболя покоя не дают, он знает, что река богата.

    Анисим замолчал, обернулся на оленя: тот выбрался на опушку и стоял, разглядывая мужиков.

    – Мы с казаками решили весной, как морозы отпустят, к Руси уйти. – Анисим глядел строго – сокровенное доверял. – Третий год здесь, от любой таможни откупимся.

    Данила кивнул понимающе.

    – А ты чего же под самую зиму вверх лезешь? Я думал, меня ищешь.

    – У нас чертежник из Тобольска. Анабар разведаем и вниз уйдем, до морозов хочу на Лену поспеть.

    – Не поспеешь, морозы на море возьмут!

    – Поглядим. Замерзнем, так пешком до Жиганского выйдем. Далеко до верховьев Анабара?

    – Сам Анабар верст через двести кончается, дальше он как Большая и Малая Куонамки расходится. Длинные речки, каждая верст по четыреста-пятьсот! Никак не успеть тебе… – Анисим не без удивления смотрел на Данилу. – Верст через пятьдесят мангазейские угодья начинаются, к ним тебе лучше не соваться.

    – Предупреди их, что я не за ясаком, а ради чертежа поднимаюсь. – Данила смотрел спокойно.

    – Я с ними не знаюсь, мы нынешней весной до кровей раздрались по одному делу… Да и не поверят они!

    – Где у них острог?

    – На Большой Куонамке, в верховьях. Их промышленники и по Анабару соболя ловят. – Анисим помолчал, потом в сомнениях закачал головой: – Гляди, Данила, на мангазейских нарветесь, могут и не пощадить – больно уж места богатые, и все на себя добывают! До Мангазеи отсюда полгода, а то и год добираться – воля им здесь! С местными тунгусами других иноземцев грабить ходят. И на Хатангу, и на Оленек, думаю, и православных не щадят.

    Данила сидел все такой же спокойный, думал над словами Анисима. Тот поднялся:

    – Ну смотри… У меня тут зимовейка недалеко, на речке-Федор прямо на берегу стоит, увидите. Дальше – как сможете. Встретишь мангазейских, не говори, что я ухожу.

    – Ограбят?

    – Это как получится… Никите тоже не говори.

    Анисим направился к своему оленю и вскоре вернулся с холстяным мешком.

    – Здесь соболя… пару сороков жене отдай, если придется. Два сорока себе возьми!

    Данила не брал, Анисим сунул мешок в руки пятидесятника.

    – Рот мне хочешь закрыть? – Данила стоял, все еще не решив, брать ли.

    – Ты и сам никому не скажешь, что со мной виделся, да отпустил! Бери, у меня не убудет, а бабу мою выручишь!

    – Чего тунгусов на реке не видно?

    – Многие откочевали от этого разбоя, те, что остались, прячутся. Ну, бывай здоров! – Анисим протянул руку.

    – Я дня через три-четыре спускаться буду. Где тебя найти, если что?

    Анисим все держал в своей руке руку Колмогора.

    – Ни к чему, – качнул головой. – Не хочу, чтобы мои узнали, что я с тобой виделся. Ну, храни вас Господь!

    – Чего так? – улыбнулся пятидесятник.

    – Мангазейские о тебе знают!
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    Когда Данила вернулся к балагану, казаки уже завалились спать. Один Савва, крепко позевывая, ждал у костра, котел с едой держал возле углей. Небо было почти ночным, темно-синим, стали слышнее осторожные звуки реки. Данила заглянул к спящим, разбудил Ивана.

    Рассказал им все, о чем говорили с Леонтьевым. Или почти все.

    – Воровство покрываешь, Данила! – Иван недовольно набивал трубку.

    – Это ты про воеводу? – ухмыльнулся Савва.

    – Ну да, – не понял ехидства толмача Иван. – Урасов узнает, какую мы добычу отпустили, все в казенке окажемся! Тут и гадать не надо!

    – Лучше думайте, что дальше делать. Вверх идти опасно – и Анисим, и Яков о том говорят… – Данила замолчал напряженно, не хотелось, видно, отступать.

    – Вода в реке падает… – Иван, обжигаясь, достал уголек из костра. – Мы уже поднялись верст на двести…

    – На двести пятьдесят, – поправил Савва.

    – Тем более! Надо в Якутский уходить, чего тут…

    – Мы сами-то мангазейских казаков не видели, – думал вслух Данила. – Чего в Якутском докладывать?

    – Время есть, надо еще верст хоть на сто подняться… Привезем в Тобольск полный чертеж реки, мангазейские должны будут уйти отсюда! – настаивал Савва.

    – Да какая разница, не они, так Вятка оберет здесь все живое… Тьфу ты! – Иван все не мог раскурить трубку.

    Замолчали. Вроде как и прав был Иван. И вода падает, и времени уже нет, и эти сто верст, которые еще одолеть надо, мало что добавили бы к чертежу. Но и Савва, конечно, был прав…

    – Завтра уходим к морю. – Данила доскреб котел и поставил на землю.

    Ночью Савве снился сон, как его увозят от матери. Так ясно виделось, что начал всхлипывать.

    – Чего ты? – проснулся Михайла.

    – Приснилось… – Савва шмыгнул носом и, возбужденный и испуганный, зашептал свой сон: – Будто замкнули меня в колодку по воеводскому указу и пихают в клетку… На каком-то большом судне все это… Отплывать уже собираются. Мать на берегу стоит и плачет… Или не плачет, а лицо у нее такое – у меня чуть сердце не лопнуло!

    – Ну-ну, бывает, – судорожно зевнул Михайла.

    – Да будто в той клетке я, а вроде и не я, а как будто Инка-тунгус! И мать вроде уже не моя, а тунгуска. – Савва замолчал, переживая увиденное, вздохнул, содрогаясь всем телом, зашептал спокойнее: – Мы уйдем, Инка с Вяткой останется! Он его замучает, голодом заморит.

    Савва прислушался к кузнецу, но тот уже засопел.

    – Еще раз его ударит, я ему дубиной башку проломлю! – зашептал с такой злостью, что сам себя испугался.

    Вниз спустились за два дня, шли и ночью, благо ночи были лунные. Данила торопился, девятое сентября – время еще было, чтобы успеть в Якутский. В этом переходе почти в три тысячи верст главными были не версты, а ветра, морские льды и морозы – Божья воля, ей он и вверялся теперь. Весь путь был ему известен, и он раз за разом мысленно вел по нему карбас. Самым непредсказуемым было море. Дальше – Лена. Река была только работой. Может быть, и тяжелой, но понятной.

    Свернули в Суолему, и вскоре показалось устье тундровой речки с острыми вершинами тунгусских жилищ на одном берегу и казацкий стан напротив. Были уже крепкие сумерки, тунгусы, видно, спали, только собаки, завидев карбас, высыпали к берегу. Проплыли мохнатую лающую свору, направляясь к другому берегу. На взгорке стоял поднятый под крышу сруб будущего зимовья. Чуть ниже чум, рядом горел костер. У воды стояли Васята с Тихоном и Иван Губарь. Вытянули карбас.

    – Ну что, плотники – Христа ради работники! Кормите, чем бог послал, два дня всухомятку тащимся! – улыбался Данила, подавая всем руку. – Чего угрюмые? Ночевать-то в избе будем?

    Расселись вокруг костра, подбросили дров. Из чума выглянула встревоженная чем-то Настасья, оглядела пришедших и снова спряталась.

    – Слава богу, ты вернулся, Данила! – Васята вешал на огонь котел с остатками ухи.

    – Чего такое? Где остальные? – Непонятная тревога плотника передалась и Даниле.

    – Беда у нас!

    – Да ну? Что стряслось?

    – Вятка с Авдеем тунгусов погромили!

    – Каких? – не понял пятидесятник.

    – Дак этих! Как вы уплыли, стали сруб ставить, место выбрали, бревен натаскали… А вечером Вятка вино достал с устатку. Поплыли князца угостить. До сих пор угощаются.

    – И строить не помогали? – спросил Устин.

    – Да это бы ладно…

    – А Ворона? А Юшка?! Я его плотничать оставил! – Иван болезненно морщился, лицо бледное.

    – Все там! Настасью не брали, Ворона у них за толмача, который день у тунгусов ночуют. Ворона тоже свое вино откупорил. Опоили тунгусов, торговлю устроили. И сами опились. Какие-то тунгусы убежали, говорят, а те, что остались, пьяные бродят. И оленей, и собак – все, кажись, пропили. Рыбалку забросили…

    – Вот бляди сын! – сдавил зубы Данила.

    – Разбой – дело такое, сладкое! Коли уж начали… – почти весело оскалился Фома Черкас, единственный его глаз поблескивал.

    – Друг друга пообокрали! Ворона у Юшки весь его рыбий зуб на вино выменял! Вятке это не понравилось, он, видно, и сам того хотел, так меж ними драка сделалась, такой крик стоял – отсюда слышно было! Тихон поплыл их унимать… – Васята обернулся, ища монаха, но тот, не сказав ни слова, убрел в чум. – Приплыл, да, видно, никогда такого злого разбоя не видел, скинул с себя всю одежду вместе с подштанниками, Вятке ее подает, мое, мол, тоже все забери! Так и приплыл оттуда голый.

    – И что? – не понимал Данила.

    – Образумились на время, вернулись сюда, Тишкину рясу привезли.

    – Ну?

    – Дак чего «ну»? Тут уже напились как черти и Тихону морду разбили!

    – А вы чего же?

    – Мы спать легли, они у костра сидели орали, а Тихон на бугре стоял молился… Ну они и освирепели чего-то. Утром снова к тунгусам отправились.

    – Они и сейчас там? – Савва словно не верил услышанному.

    – Там, там, с тунгусками… Приплывут, добычу привезут – и обратно. Вятка карбас хотел ладить, чтоб за моржами ходить, а и не закладывали.

    Замолчали. Никита Устьянец снял давно кипевшую уху, заглянул внутрь, ее было немного.

    – Рыба же еще соленая есть, да юколы тунгусы дали… Чего это я? – спохватился, поднимаясь, Васята.

    – Ну рассказали! – поскреб щетину Михайла. – Я бы теперь тоже от вина не отказался. Чего делать-то будем, Данила?

    – Завтра собираемся и уходим. Пусть сами достраивают.

    – Тунгусов-то не будем выручать? Может, морды этим псам побить? – Михайла глядел хмуро и решительно. Куда и делось его благодушие.

    Данила молчал. Он разного насмотрелся за свою немалую уже службу в Сибири, бывало и хуже, сильнее всего его поразил голый Тихон. Думалось тяжело.

    – Поплыли туда… надо прекратить разбой! – заговорил взволнованно Савва.

    – Поздно, целую неделю грабили… – Фома поставил на огонь котел с водой.

    – Вот, берите, – вернулся с рыбой Васята.

    – Уже и жрать неохота. – Михайла встал, вглядываясь в противоположный берег. – Вот и оставь их здесь – все испоганят, сучьи дети!

    – Дак тут, это… – Васята замялся. – Князца они повесили, Данила… и шамана. Сначала шамана, потом Бедуная-князца. Мужик-то был безобидный… – Васята так волновался, будто сам это сделал.

    – Как повесили?! – замер Данила. – За что?

    – Мы там не были, Юшка рассказал. Авдей Паутов дочку торговал у Бедуная, а она малая еще, лет десять-двенадцать, Бедунай хошь и пьяный, а жена вроде не отдала. Тогда Авдей потребовал, чтоб тот поминки на них собрал по пяти соболей с человека! Не знаю, как там у них что вышло. Из пищалей стреляли. Может, просто убили… – Василий замолчал, тер в волнении лоб. – Юшка говорит, повесили прямо в их чумах. А девчонку Авдей все равно снасильничал.

    Наступила нехорошая тишина. Словно все в этом участвовали. Все виноваты были.

    – От блядь! – негромко выразил общую мысль Михайла.

    – Вятка говорит… – Василий замолчал, припоминая. – Все, мол, по государеву закону сделали.

    – Надо его вязать и в Якутский везти! – тихо, но твердо выдавил Савва.

    – Да чего уж вы? – Фома уже не улыбался, но все еще был благодушен. – Басурман нехрищеных не грех погромить! Их не убудет!

    – Мы уйдем, они здесь еще больше беды наделают! – не уступал Савва. – По всему Анабару с разбоем пойдут! В колодку его – и в Якутский! Государь иноземцев запрещает бить!

    – Можно и в колодку, – спокойно кивнул Никита. – А кто в острожке сядет? Урасов такого самоуправства нам не простит.

    – Паутов такой же! – поддержал Устин. – Вятка на сыске покажет, что тунгусы перебить их хотели, остальные подтвердят.

    – Мы все видели… – снова заговорил Василий. – Они тут выпили крепко и поплыли. Насильничать не сразу стали, в первый день дружили да торговали, прижитки всё от них возили. Потом уже девки завизжали… – Плотник замолчал, вспоминая. – Сюда приплыли, а самим боязно, что людей убили. Настасья Вятке что-то поперек сказала, он и ее палкой избил, потом с Паутовым матерно лаялись, а вина выпили и развеселились. Обратно уплыли… Соболей у тунгусов немного было, весь барыш – олени да собаки… Холопы еще.

    – Чего вы к ним приметываетесь? Или сами ясырей никогда не брали? – Фома достал щепоть табака из кисета и стал запихивать в трубку. – Что уж на своих-то грешите?

    – Государевым указом заповедано иноземцев в ясыри брать! – возразил Савва, пытаясь унять волнение. – Ни продавать, ни у себя в работе держать!

    – К Руси их вывозить нельзя, а здесь – холопь сколько влезет! Хошь – покупай, хошь – погромом бери. Откуда в твоем Тобольске иноземцев-холопов продают? Али ты не видел? – со знанием дела рассудил Фома. – Люди, что и соболя, тоже денег стоят!

    На другой день чуть свет заявились погромщики. Похмельные, хмурые. Вино кончилось. Сели к огню.

    – Ну что, Юшка, потешился с тунгусочками? – обжигаясь горячей кашей, осклабился Фома. – Меня с вами не было, я б тоже за титьки подержался.

    Его веселья никто не поддержал. Юшка, опасливо поглядывая на Данилу, быстро доел и пошел к Василию. Тот уже тесал что-то возле избы. Ушел и Ворона. Авдей неторопливо раскурил трубку:

    – Как сходили-то? Чего молчите? Тунгусов много по реке?

    – Дели харчи, Семен, мы завтра в Якутский уходим! – Данила тоже достал трубку.

    – Как это?! А избу? – В голосе Вятки, однако, не было обычного напора.

    – Мы с толмачом сейчас к тунгусам поплывем, расспрос учиним, – не слушая Вятку, продолжил Колмогор. – О вашем злодействе сыск проведем. Все к нему руки приложат.

    – Ты чего нас пугаешь? – вскочил было Вятка, но тут же сел. – Они Авдея чуть пальмой не закололи. Покажь рану, Авдей! Это все видели!

    – Вот тунгусов и расспросим. Нет у тебя власти самоличную расправу над иноземцами чинить!

    – Зря ты так, Данила, – миролюбиво, но и твердо, зная за собой какие-то особые права, заговорил Авдей. – Их там много было, еле управились.

    – Поить не надо было! – горячо и глуповато встрял Савва.

    – Не лезь! – жестко остановил его Колмогор. – Собирайся, бумагу возьми. Иван, айда с нами!

    Иван поморщился и несогласно мотнул головой. Вместо него в лодку сел Никита.

    Одни тунгусы уже откочевали, другие, эти были крепко больны с похмелья, только собирались, бродили по разоренному стойбищу. С помощью Саввы составили челобитную о погроме. Как казаки жен и дочерей их бесчестили, как оленей и собак за вино забрали и как брань начали первые и опившихся тунгусских мужиков перевязали, а животы их меж собой поделили. И как жена Бедуная, видя лютую смерть своего мужа, на изнасилованную дочку и на себя руки наложила.

    Поплыли обратно. Данила рулил на корме, Савва на носу, между ними Никита на веслах. Савва, удрученный подробностями казацкого разбоя, заговорил с Колмогором так, словно тот был у него в подчинении:

    – Не сделаем чертежа грани, на Анабаре никакой правды не будет! Для Сибирского приказа эти земли неведомые, воеводы нарочно их скрывают и сами с того корыстуются! Для них этих тунгусов здесь нет!

    – Ничего, вино у них кончилось!

    – Не можем мы просто так в Якутский уйти! По этой тунгусской челобитной сыск будет, Урасов тебя же и обвинит – почему допустил?! Иноземцев даже сечь запрещено, а тут убийство! – Савва говорил негромко, но весомо, сам думал о чем-то.

    Данила молчал, не глядел на толмача, валившего все в одну кучу. В грабеже, двойном, а порой и тройном ясаке не было ничего необычного. Убийство же и корыстное насилие надо было еще доказать. Данила представлял, как стоит на сыске очи в очи с визгливым и бесчестным Вяткой. Не по нему было это дело. Да и Урасов, скорее всего, примет сторону Авдея Паутова. Любой самый захудалый казак для воеводы дороже какой-то изнасилованной девчонки. Данила обернулся в сторону вымершего стойбища, где неделю назад их встречал приветливый Бедунай… Чертеж грани, поданный в Сибирский приказ, мог многое разрешить, тут Савва был прав.

    – Тогда я один останусь! – Толмач поднял на Данилу взгляд, полный спокойной решимости. – Я уже говорил с Михайлой и Тихоном… На маленьком карбасе по Анабару уйдем!

    – Уймись! Река скоро замерзнет!

    – В верховья успеем подняться, а там зимним путем на Лену перевалим!

    Данила с ним уже обсуждал этот путь. Савва представленья не имел о верховьях Анабара – как они далеко и можно ли туда подняться карбасом, не знал и путей с Анабара на Оленек, чтобы потом перевалить на Лену, но рисовал так, что в Якутский получалось намного короче. Соображения чертежника, скорее всего, были верные, но короткий путь не всегда был лучшим.

    – Я и Устина уговорю! – загорячился Савва, видя, как покривился пятидесятник. – Мне купец Свешников за чертеж Лены целый сорóк соболей дал, посулю их Устину, он с нами пойдет! Пойдешь со мной, Никита? Добрые соболя, я покажу!

    Никита сидел спиной к толмачу, греб все так же ровно. Ничего не сказал.

    – Не смеши людей, Савва! – Данила все еще думал о своем, не сразу понял, что сказал толмач. – Целый сорок соболей? – переспросил.

    – Свешников понимает про чертежи, мы с ним и про Таймыр разговаривали! – Савва посмотрел на Данилу с особым значением. – Сказал, случится нужда – пользуйся! Вот и случилась!

    – Купец умный, а мне куда?! – не без ревности закончил Саввину мысль пятидесятник. – Ты в таких местах ходил зимой?

    – И не беда… Я и по морю никогда не плавал! Полный чертеж нужен! До верховьев!

    – Не знаешь, так не лезь! У тебя в голове нет того, что там за путь!

    Данила спал плохо. Не заснуть было из-за всей этой дури, в которой они оказались. Никогда с ним такого не было, чтобы за одно лето столько раз пришлось менять свое же решение. В прошлом году он раньше всех рванул на Индигирку, пришел, когда его и не ждали, там тоже все было непросто, так же мужики вином опились, но он ушел почти без харчей с государевой казной. И народу было мало, а добрался до Якутского. Тогда все было ясно и просто, теперь же… Данила снова думал о толмаче. Этот неуемный малец, который поначалу казался дурной обузой, стал ему за младшего брата. И чертежи, и их значение сделались понятны. Они всё и путали. Савва не представлял себе, что значит возвращаться на Анабар, а потом пешими, зимой лезть в неведомые лесные дебри. Можно было и не выбраться оттуда. Он вновь и вновь воображал себе неблизкий путь в верховья реки, на который у них не было ни собак, ни оленей для зимней дороги, ни вожа… Горсткой мужиков против тунгусов, которые, скорее всего, уже знают о казни Бедуная, а возможно, и против мангазейских казаков… Ко всему, Иван чувствовал себя все хуже. Нельзя было идти на реку.

    Стараясь не будить спящих, выбрался из чума. Подложил дров в чуть тлеющий костер. Морозило. Звезды были неяркие, но много. Данила машинально отыскал знакомые созвездия. Из чума показался Тихон, поправил рясу, перевязал веревку на поясе и, поеживаясь, присел рядом. Лицо все затекло от побоев, глаза – щелки.

    – Чего не спишь? – спросил Данила.

    – Очажок думал подтопить, зябко в чуме.

    – Побили тебя?

    – Побили, – безо всякой досады, даже как будто защищая обидчиков, кивнул Тихон. – За тем по дальним рекам и брожу.

    Данила глядел, не понимая.

    – Думал, может, хоть здесь разбой можно остановить. Казаков тут немного, к Богу они ближе, хотел, живя с ними бок о бок, защитить их, удержать от беса… – Тихон шептал, уткнувшись себе в ноги, вздохнул тяжко. – Видно, не по силам мне это… Сам чуть дьяволу душу не отдал!

    Данила молчал. Он давно знал все это о монахе и сам не любил ненужного насилия, но как это было остановить? Тихон тоже молчал, гладил задумчиво ссадины на лице. Он много чего еще мог рассказать о своей жизни на дальних реках. Что-то у него и получилось. Казаки и промышленники уважали его за чистое сердце, но и смеялись над непрактичностью.

    А так ли уж непрактично было прекратить разбой?

    – Не убивайся, тут многое на грабеже держится. Государева воля не всегда Бога помнит.

    Тихон молчал, словно и не слышал Данилу. Поднял голову, взгляд шальной и наполненный болью:

    – Я Семена Вятку… чуть было не убил!

    – Может, так и надо было?

    – Обезумел я на стойбище, когда беду ту увидел. – Тихон словно забыл о Даниле, говорил, будто каялся кому-то другому. – Вижу – пальма тунгусская валяется, руки так и потянулись, в душе своей уже схватил ее и Семену в горло воткнул!

    – Оттого и убиваешься?

    Монах долго молчал, перекрестился и так и остался с рукой, прижатой к левому плечу, нахмурился на Данилу, а видно, на самого себя:

    – Господь не для того создавал человека, чтобы он такого же, Господом же созданного, убивал! А я убил! Я уже и радость от того испытал!

    – Да не убил же, чего ты?

    – В душе убил! Душу свою загадил, что и на Бога взглянуть не в силах. Молитву третий день прошептать не могу, язык немеет. Старец мой, отец Савватий, за меня молится. Приходит ко мне и встает рядом на колени…

    Тихон снова замолчал, думал о чем-то, о грехе своем, вдвойне и втройне страшном для монаха. Потом поднял горестный, покаянный взгляд на Данилу:

    – Мы не одни молимся. Те, кто ушли от нас в мир иной, преобразились там, увидели с небес греховность земной жизни, то, чего раньше видеть не могли или не хотели… Поразились красоте человека и низости его и теперь молятся за нас. Помогают нам, их много, намного больше нас, живущих. Не их мольбы, так люди давно бы в зверей превратились.

    Данила слушал внимательно.

    – Ты и сам это знаешь. Когда близкие уходят, мы иначе начинаем смотреть на мир. Благодаря им наша душа зрячей становится.

    Замолчали, костер потрескивал, Данила помнил свое горе, когда ушел отец, оно зарубцевалось уже, но монах говорил правду, душа Данилы навсегда стала иной.

    – Иван с тобой о чем нынче шептался?

    Монах вздохнул, сполз с бревна на колени, быстро перекрестился и протянул руки к огню:

    – К Богу он собрался, про Него горюет.

    – Это у него давно… – Данила подбросил в костер. – Иван чужого горя видеть не может, прямо мертвый делается. Теперь вот по тунгусам сердцем исходит.

    – Как же не страдать, когда такое видишь. Это Господь с нами тоскует.

    Замолчали. Огонь поднялся высоко. Искры звездами летели к небу.

    – Савва блажит, вверх по Анабару надо идти – чертеж делать… – Данила все о своем ломал голову, даже и вслух сказал.

    – Савва плохого не придумает. Чистая душа, за такими на небесах присматривают.

    – Хм, – покосился на монаха Данила. – Как бы нам всем с этого Анабара на небеса не отправиться.

    – Чего же боишься?

    – Не боюсь, на рожон лезть неохота. Я за всех в ответе.

    – Михайла тоже говорит – Савва, мол, осилит всю реку начертать.

    – Нет у нас для такого похода ни харчей, ни людей! Если мы там загнемся, и того, что он начертал, не убережем!

    – Не бери на себя лишнего, Данила, Господь лучше нашего знает.

    – Кабы так. Вон Бедунай, ласковый был мужик, и где он теперь? А Вятке – с гуся вода! И челобитная наша ничему не поможет!

    Утром заспорили о карбасе. Данила хотел забрать с собой в море малый карбас. Семен ожесточился, требовал, чтобы прежде сделали такой же для них… И тут обнаружилось, что исчез Инка. Обыскали всё – не было! Пересчитали легкие тунгусские лодки, оленей, что погромили, – все было на месте. Теплой одежды Инки не было. Расстегнутая колодка валялась в кустах за избой.

    Семен потребовал, чтобы все шли на поиски, но Данила своих людей не дал. Тогда Вятка отправил Губаря вверх по тундровой речке, Ермолая – берегом Суолемы, а сам стал обряжать оленя. Вскоре он верхом уже поднимался тундрой на ближайшую вершину. Другой олень бежал в поводу. Авдей на розыски не пошел, завалился спать в их чуме.

    Сборы разладились. У них еще не были до конца разделены харчи, без Семена этого нельзя было делать. Пошли достраивать избу. У костра оставались Иван с Саввой. Иван чистил рыбу, собираясь варить уху, Савва же был явно взбудоражен. Сидел, напряженно глядя в огонь. Он с утра пытался поговорить с Данилой, но тот твердо решил идти в море.

    – Иван, ты же давно Данилу знаешь?

    – С мальцов…

    Савва сосредоточенно молчал, наблюдал, как Иван скоблит ножом рыбий бок.

    – Другие казаки к иноземцам как к басурманам относятся, а Данила нет. Так ведь?

    – Да и ты их жалеешь гораздо… И мне их жалко… – Иван вспорол рыбье брюхо и стал выгребать жирные кишки.

    – У меня нянька была тунгуска, мне ее дочка как сестра была. Жениться на ней хотел! – Савва улыбнулся, вспоминая. – Тунгусы добрые, открытые и честные, моя нянька… и подумать смешно, чтобы она кого-то обманула! Отец у меня крутой нравом, а на нее и голоса не повышал… – Савва замолчал, вздохнул, поднимая глаза на Ивана. – Я же вижу, Данила это все понимает.

    – Как не понимать?

    – А чего тогда уйти хочет? Бросить все здесь как есть и уйти?! – Савва начинал волноваться и даже злиться.

    – Не то ты про него думаешь. – Иван дочистил рыбу, положил ее в котел, поглядел, довольно ли. – У Данилы большая любовь была. С тунгуской!

    Савва с недоверием смотрел на десятника. Весь еще был в своем возмущении. Иван вытер руки и нож пучком травы, воткнул нож в бревно и сел к костру. Полез было за кисетом, но передумал. Прищурился на Савву:

    – Скажу тебе, но смотри! Даниле это тяжко вспоминать! – Иван помолчал, глянул на берег, где Данила с мужиками возились с карбасом. – Мы с ним тот год в Енисейске зимовали, а девчонка эта, Мэнунь ее звали, родом была с верховьев Лены… Все мне рассказывала про речку Чанчур.

    – Я знаю ту речку, – обрадовался Савва, – мы с Курбатом не раз бывали.

    – Она оттуда была погромом взята, в Енисейске купец ее купил в холопки. Девка – загляденье, ловкая, под стать Даниле, глаза черные! Глянет – и сердце замирает, до чего ладная! Такая… – Иван наморщил лоб, припоминая. – И гордая, и ласковая! Она в прислугах у этого купца жила, так Данила каждый день к нему ходил. Купец был старый дядька, одинокий, а не обижал ее, шутил еще с Данилой – купи ее у меня да и женись! Наверное, с месяц так все и было… А весна уже, нам уходить сразу за льдом. Ему бы и правда купить ее да покрестить, а он что-то все думал. Не знаю, может, и говорили они о чем промеж себя…

    – Она по-русски говорила?

    – А то! Вот как мы с тобой! Маялся Данила – она, мол, не куль с пшеном, чтоб ее покупать… А я думаю, опасался он. Баба на судне – худое дело! Одна среди шайки голодных мужиков! Мы с ним в те времена в Якутский уже метили, не знали, как тут что будет! – Иван замолчал, застыл взглядом в костер. – Чего теперь говорить, не вернуть ничего… – Он поскреб в волнении усы и поднял на Савву горестные глаза. – Так и получилось – нам на другой день уже уходить, кочи груженые стоят… А ее мимо утопшей несут! Вот у нас беда-то была! Как так получилось… Лед уже прошел! Может, и сама в воду бросилась. – Иван закачал головой, мутные его, немолодые глаза помокрели. – Ох и горевал, я тебе скажу, наш Данила! Ой-е-ей! И не передать той беды!

    Савва слушал в напряжении.

    – Давно это было?

    – Лет пять тому… – Иван достал кисет. – С тех пор он очень иноземцев жалеет, будто он и виноват в той девочке. Урасов последний раз на него напустился: чего, мол, аманатов не привез?! А он их никогда не возит!

    Иван набил трубку, придавил табак пальцем:

    – Ты смотри его не спроси! Я тебе рассказал, чтоб ты про него дурного не размышлял.

    Мужики на избе рассмеялись дружно и громко. Савва вздрогнул, поднялся и стал смотреть в тундру, куда отправился Вятка.

    – Что думаешь, найдут они Инку?

    – Когда ушел… Если с вечера, то никак не найдут. И слава богу, не пропадет!

    – Я не подумал, что верхом могут искать.

    – Семен ловок с оленями, не первый год в этих местах. А ты что же, переживаешь за парнишку?

    Солнце уже зашло за гору, все сидели вокруг котлов с ухой, когда Вятка привез Инку. Тунгус был со связанными руками и сильно избит, не давался, видно, еле сполз с оленя. Семен вытряс заплечный мешок беглеца: нож, огниво, две сухие рыбины и кусок сала. Позвал Настасью и стал допрашивать. Инка сидел на земле, уткнувшись взглядом себе в колени, и молчал. Семен лютовал, но бить при всех не стал. Авдей спокойно рассматривал нож:

    – А ведь это кого-то из наших! И кресало, и трут добрые! У кого украл?

    Авдей ткнул Инку ножом в ножнах, но парнишка не реагировал, только обессиленно завалился набок. Вятка нагнулся над тунгусом и стал обыскивать одежду. Все молча наблюдали за допросом.

    – Это я подговорил его уйти! – раздался вдруг негромкий, но злобный и решительный голос Саввы. Он помог Инке сесть и встал, заслоняя его от Авдея и Вятки. – И огниво, и нож – мои! Я ему дал!

    – Ты?!

    – Я!!!

    – Чего врешь! Ключ от колодки у меня. Как ты ее снял? Не лезь, иди отсюда!

    Савва не двинулся с места, так и стоял, набычившись и готовый к драке, не пускал Вятку к тунгусу.

    – Я отмычку сделал, – спокойно, будто речь шла о чем-то пустом, заговорил Михайла. – Ты, Семен, пьян все время, парню и поссать не сходить. Я и сделал. Давно уже, он, коли захотел бы, и раньше бы ушел!

    Все молчали, озадаченные таким признанием. Глядели, не шутит ли кузнец.

    – Тунгус понял, что ему с тобой оставаться… – продолжил Михайла, его взгляд ничего хорошего не обещал Вятке. – Как не уйти, если ты людей вешаешь? Уймись давай! Поймали, и ладно!

    – Все слышали! Они аманата отпустили! Измена государеву делу! – заверещал Семен, пуча глаза. – В колодку их запирать! И в Якутский! Данила!

    Все и без Семена знали, на чьей стороне государевы указы, но страха за кузнеца не было. Вятка никто был против Михайлы – ни умом, ни кулаком не вышел.

    – Чего ты скулишь, Семен?! Сам забыл колодку замкнуть, аманат и ушел, правильно толкую, мужики? – захохотал, изгаляясь и драчливо блестя глазом, Фома. – У тебя он убег, ты и отвечай, гузно дырявое!

    Семен стоял, не понимая, как быть. Видел, что его никто, даже свои, не поддерживает.

    – Ты за что Тихона избил, говенная твоя морда? – продолжил Фома, поднимаясь очи в очи с Вяткой. Глаз у Фомы был один, а кулака два, и оба умелые. Говорил тихо, но так, что Семену и пикнуть нельзя было, не успел бы. – Тишка – монах боевой, нам с ним любо, а ты к нему как?! Знаешь, что не ответит?! На Дону за такие вины казаки тебя раков бы кормить отправили! Не посмей больше Тихона трогать, не то я из твоей хари репку моченую сделаю!

    – Он не в свое дело полез! – огрызнулся Семен, хмуро, но осторожно отступая от Черкаса.

    – Как раз в свое, – заговорил негромко Иван. – От убийства тебя хотел отвести! А ты, Авдей, чего молчишь, ты ведь зачинщик тем смертям!

    – Вы мне не судьи! – Авдей смотрел безо всякого смущения. – Уплывете, нам с Семеном тут порядки государевы держать! Иноземцы страх должны знать!

    После этого круга, на котором толком не пошумели и не подрались, о чем переживал Фома, колмогоровские ушли на берег и до самой ночи обсуждали, как им быть. Было уже одиннадцатое сентября, возвращаться морем было ненадежно, да и харчей в обрез. Анабар же хоть и был неведом, но соблазнял многих. Зверем и рыбой, в чем они убедились сами. А еще и тем, что неведомый путь всегда манит чем-то, чего еще не знаешь.

    Опытный Устин предложил «не вашим – не нашим», а возможно, и самое разумное: подняться по Анабару туда, где кончается тундра и начинается лес, срубить избушку, зимовать и ловить соболей, а ближе к весне уже решать – пешком по насту переходить с вершин Анабара на Оленек и дальше на Лену или спускаться и возвращаться морем.

    Говорили долго, о незаконченном чертеже Анабара никто и не вспомнил, и Савва – смертельно обиженный и злой, он почти не вступал в разговор – твердо решил: если Данила захочет уйти морем, остаться здесь и доделывать. Уговорить, кого сможет, и остаться. Вспоминал свою работу с Курбатом Ивановым, когда они ходили и по двое, а иногда и в одиночку. Была такая же поздняя осень. Там и тунгусы не все были мирные. А чертеж они сделали.

    Уже стемнело, слово было за Данилой. В те времена да в таких глухих местах мнение начальников не было решающим, даже если оно было самым верным. Важнее было общее решение. Согласившись с ним, каждый подставлял свое плечо под общую ношу. И это выручало. Данила на своем опыте знал – лучше уступить большинству, чем тянуть в разные стороны. Иногда это было смертельно опасно.

    – На Анабар так на Анабар! – Данила оглядел всех, согласны ли. – Поднимемся, сколько река позволит, там смотреть будем. Так, что ли, Савва? Чего молчишь?

    – Вот и слава Богу! – перекрестился Тихон.

    Мужики тоже крестились, кивая друг другу.

    Ночью, под утро уже, все проснулись от шума за стенами чума. Михайла почуял недоброе, не одеваясь, выбрался первым. На земле в одной рубахе валялся Савва, укрывая что-то у себя на груди, Авдей Паутов со всей ярости бил его ногами куда придется и пытался разжать руки. Савва даже не охал, но рук не отпускал. Кузнец, не раздумывая, со всего плеча засадил Авдею в рыло, да так, что тот от неожиданности провернулся вокруг себя… Как башка не отлетела. Михайла приподнял его за ворот, качнул. Авдей ничего не соображал. Кузнец бросил целовальника и обернулся к Савве. В кулаке толмача был крепко зажат бумажный столбец, Савва пытался отряхнуть его от налипшего песка, но побитые руки не слушались. Кузнец присмотрелся – даже в рассветных сумерках было видно, что лицо его товарища в крови. Савва пытался что-то сказать или улыбнуться – и не мог, только глядел с благодарностью. Сзади зашевелился Паутов. Михайла крякнул, морщась на разбитое лицо Саввы, помог подняться Авдею, тот трусливо прикрылся руками, но чугунный кулак кузнеца тяжело пролетел сквозь них и снова свалил его на землю. Таможенный уткнулся мордой в песок и больше не шевелился. Михайла перекрестился зло и недовольно и стал поднимать Савву. Вокруг молча стояли мужики. Все выбрались наружу.

    – Он челобитную тунгусскую украл из ларца… – разлепил разбитые губы толмач. – Сжечь хотел…

    – Ну и ладно. – Кузнец хмуро подталкивал его к чуму.

    – Как это ладно?! – Фома Черкас присел к Авдею, приподнял его за рыжие кудри, но тот по-прежнему не шевелился. Черкас бросил голову, ухватил Авдея за рубаху и обернулся на мужиков. – Ну-ка, кто? В воду эту проблядь!

    – Оставь его! – сказал Данила.

    – Как оставь?! – тихо взъярился Фома. – Чего стоите! Он и без камня уйдет!

    – Не тронь! Не надо, Фома! – раздалось несколько голосов, в том числе и Саввин.

    Фома потянул за ворот, из разбитого рта целовальника текла кровь, встал, вытирая руки о порты. Авдей начал приходить в себя, замычал, зашевелился.

    – Ну, как скажете… – Черкас с величайшим презреньем оглядел всех единственным своим глазом, налитым кровью. – Таких, как Савва да Тихон, без нужды трогать нельзя! У настоящих казаков такого не водится! Беда будет!
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    Утром Данила оставил Вятке малый карбас, но забрал Инку. Вятка помалкивал, после ночной драки вел себя осторожно, даже и трусливо. Задабривая пятидесятника, прирезал им в дорогу хромого оленя, он их больше двух десятков пограбил у тунгусов. Авдей так и не появился из чума.

    К обеду отчалили. Изба была не достроена, но вяткинские суетились на берегу, готовили карбас к выходу в море – моржи могли откочевать.

    Подняли парус, на борту было тесновато – одиннадцать человек да пес Трофима. Не поплыл на Анабар промышленник Ворона, наменявший на свое вино собак и оленей да два куля моржовых клыков у Юшки Пьянова. Помалкивал, возможно, задумал в одиночку выбираться отсюда со всем богатством. Данила не стал спрашивать. С Вяткой остался и Юшка, надеялся все на ту же дорогую моржовую кость, а скорее, бабу не захотел оставлять, он добыл себе тунгуску. Данила взял с Семена отписку, что Юшка остается служить в острожке.

    Чуть морозило, ровный ветерок надувал их парус. Народ покуривал, жмурясь на солнце.

    – Вот что, ребята! – заговорил Колмогор негромко, но так, чтобы все слышали. – Получается, наша главная забота теперь – чертеж. Савва думает, до вершины Анабара верст семьсот-восемьсот. Нынче двенадцатое сентября, за месяц всяко осилим туда подняться, дальше решать будем. Река богата – с голоду не околеем. Люди на реке тоже есть, что да как – будем глядеть.

    Колмогор помолчал, осматривая товарищей, заговорил сердечнее:

    – Монах наш так торопился уйти от всей этой беды, что и на молитву не встал! Давай-ка сейчас, Тихон! Помолимся друг за друга! Мне наша шайка по нраву!

    Не проплыли и двух часов, словно подтверждая слова Колмогора о щедрости Анабара, впереди показалось множество рогатых голов – олени перебивали широкую здесь реку. Плыли не поперек, а наискосок, головами к течению. Изготовились с оружием, но не успели, только Черкан не выдержал и прыгнул через борт за выбирающимися на берег животными. Пришлось чалиться и ждать ярого пса. До вечера еще несколько раз заставали оленей среди реки. Чувствуя близкую зиму, те уходили из тундры в лесные места. Добыли трех, больше не стали – класть было некуда.

    Вечером заварили густую жирную похлебку из оленьих грудинок с диким луком и кипреем. Все собрались у костра, и разговор сам собой зашел о Вятке с его жестоким погромом. Начал его Василий. Плотник очень переживал. Руки тряслись, когда вспоминал новые подробности.

    – Тебе, Васька, надо в попы идти, чего уж ты так горюешь, – посмеивался над плотником Фома. – Не первый год здесь!

    Донского казака, видавшего и не такое, вся эта история, кажется, волновала только тем, что он сам в ней не участвовал. О выпитом вине жалел и о сладких девках. Однако и Вятку с Авдеем не поддерживал, он их крепко не любил. За Вятку неожиданно заступился Тихон:

    – Ничем он не хуже нас с вами, и умелый, и товарищу на помощь кинется… – Монах вздохнул с сожалением. – И девчонку свою тетёхает… любит, значит… умеет.

    – То-то он тебя оттетёхал, до сих пор морда со сковороду! – не согласился Устин. – Подлец он и есть подлец, кого слабее смотрит!

    – Воровство да насилие не он придумал, – продолжал негромко рассуждать Тихон. – На том вся власть на Руси стоит, может, и не только на Руси… Почему люди беса слушают, а не Бога?

    Данила уже не гнал. Останавливались на обед, жарили на прутьях печенку и жирное мясо. Днем на солнце было тепло, злая тундряная мошка, прибитая ночными морозами, являлась не пойми откуда, но теперь как будто и не грызла. Осенняя паутина, прямо как дома, летала в воздухе, напоминала о бабьем лете на Руси. Но север чувствовался, каждую ночь морозец добавлял ярких красок, подмалевывал тундряные склоны по берегам, они все больше и больше желтели, а где-то и горели красными пятнами. И все это желтое да красное уже готовилось к снегу. Мужиков же ждали впереди сотни и сотни неведомых верст. Это ли не воля, слава Тебе, Господи!

    С Инки сняли колодку.

    Впервые плыли, поглядывая в чертеж Саввы. Всем, даже Даниле и Ивану, было внове, когда заранее ясно видишь свой путь на бумаге. Удивлялись такому новому делу, похваливали, а кто-то уже и привык к тому, что толмач – парнишка дюже непростой.

    На четвертый день к вечеру поднялись до реки Якова. Даниле очень не терпелось допросить его о мангазейских казаках, но промышленника не было. Не было и своры его собак. Переночевали в чуме и двинулись дальше.

    Бабье лето длилось недолго, с обеда зарядил мелкий и обильный дождь. Но здесь уже было не так скучно – по берегам появился лес. Лиственницы – а кроме них да ивовых кустарников, тут ничего и не росло – даже под дождем горели осенним золотом.

    Большую холстину запасного паруса теперь ставили не балаганом, а чумом, так было теплее. На очередной стоянке Данила велел устраиваться среди открытой косы, но мужики уговорили и поставили чум в лесу. Разожгли на поляне костер. Варили оленину, сдобрив ее толокном[77], примороженными сопливыми маслятами из леса и диким луком, его много росло по берегам. Мастер на все руки, Устин – он и закваску с собой возил – напек целую торбу лепешек. На взвар набрали спелой клюквы, и брусники, и безвкусной, но полезной, как уверял Тихон, шикши.

    Утром проснулись под снегом. За ночь хорошо нападало, и вся их поляна, чум и просторная галечная коса, у которой стоял карбас, были толсто укрыты белым.

    – Вот ведь дрянь эта слякоть. Ноги мокрые, зипун тяжелый… – ворчал Иван, натягивая сапоги.

    – Теперь бы баньку нагреть, – поддержал его Никита.

    – А я не люблю, грешник. – Михайла уже оделся и искал шапку. – Я в бане либо простужаюсь, либо напиваюсь.

    – После бани выпить хорошо, – опять согласился Никита.

    – Да оно и без бани ничего. А у тебя есть, что ли?

    Все рассмеялись шутке, а больше притворной роже кузнеца. Вино давно кончилось.

    Погода и вправду была так себе, еще и хиус[78] тянул – веслами против ветра и течения уже не управиться было. Впряглись в бечеву. По очереди месили сырой чавкающий снег.

    Прошли то место, где Данила говорил с Анисимом. Никаких свежих следов по берегам не было. Иногда на притоках попадались старые кострища, но когда тут были люди – поди пойми. Колмогор, поддавшись размеренной жизни и спокойствию всего отряда, караулы по ночам не ставил. Почему-то никакой особой опасности от мангазейских казаков он не ждал. Люди, конечно, разные по лесам бродили, но все же это были свои. Савва же, занятый замерами, исчислениями и записями, похоже, вообще не думал об этом. Данила не понимал, откуда в не очень складном пареньке берется эта спокойная уверенность в себе и в своем деле. Не гордость, не самомнение, но что-то такое разумное, что Данила, помимо своей воли, иногда чувствовал к толмачу немалое уважение. Взял и признался, что помог Инке!

    Где-то недалеко уже, день-два пути, должно было стоять зимовье, о котором говорил Леонтьев. Дальше начиналась чужая часть Анабара.

    Из-за дурной погоды только на третий день добрались до зимовья. Люди здесь были недавно. Данила молчал о встрече с Анисимом, мужики ходили гадали, чье же это жилье. Оно было совсем небольшое, ладилось на скорую руку и в зимнее время: пеньки от срубленных деревьев высоко торчали – по снегу рубили. Решили, что промысловое. Вспоминали и Леонтьева. Может, и его, соглашался Данила.

    Утром встали на молебен по случаю Рождества Богородицы. Праздник был большой, все достали походные иконки и пристроили на самодельный аналой, весь вечер Тихон сам его мастерил. Солнце еще было за горой, когда встали на службу. Лес вокруг седой от ночного мороза, сосульки похрустывают на усах.

    Монах молился Пречистой Деве, Заступнице за людей, пар изо рта пускал, как Змей Горыныч. Свечка горела ровно. Тихон всегда читал ясно, все слова понятны были, не то что попы в церквах, за это особенно его уважали. Верно ли он вел службу, никто не знал, но слова его, простые и привычные, шли из сердца, а оно-то и объединяет людей. И не знающего букв разбойника Фому Черкаса, и гораздого до ученья Савву – у каждого было свое представление о Пресвятой Деве, матери Иисуса, но благодаря этим простым Тишкиным словам все были сейчас одним целым. Одним человеческим сердцем. Вдали от родных мест и от церкви, в которую тебя крохотного первый раз внесли.

    Тихон кончил читать. Аминь! Да будет так!

    – Аминь! Аминь! – крестились довольные, кого-то и слеза пробила, бородатые мужики.

    Избушка Леонтьева стояла возле большой зимовальной ямы, в первую же ночь в сети так хорошо попало рыбы, что решили остаться еще на ночь. Поставили чум, нагрели в нем камней и напарились от души. Михайла после бани брил всех желающих, подрезал ножницами отросшие бороды и усы, налысо не захотел никто.

    Савва с Трофимом оба дня уходили с утра и возвращались к ночи. Поднимались по речкам и на окрестные вершины, они тут были уже немаленькие. Савва делал свое дело, промысловик добывал из-под собаки глухарей, рябчиков и куропаток. Птицы было много, обратно тащили полные паняги[79]. Данила очень надеялся, что они отыщут Леонтьева, но тот так и не объявился.

    – Кто-то здесь промышляет, – рассказывал Трофим. – Я зимовейку-ночуйку нашел жилую, вокруг все истоптано, а людей нет. И собак один раз слышал – по сохатому или по медведю орали.

    – Не тунгусы?

    – Нет, с Руси люди. Похоже, прячутся от нас.

    Снова двинулись вверх. Река под солнцем и голубым небом тоже голубела в белом обрамлении – снег на речных косах и на скалах лежал основательно промороженный. Забереги на реке не таяли и днем, а на тихих заводях уже встал лед, трещал, но человека держал. По реке шла шуга, пока еще легкая, не мешала движению, но было ясно – постоят морозы, и повороты начнет забивать – не пройти будет.

    Вода продолжала падать, река мелела на глазах. Здесь она была уже не такой широкой, часто разбивалась на рукава, но хуже всего были быстрые перекаты с большими валунами. По шесть и семь человек впрягались в бечеву. На совсем мелких местах приходилось разгружаться и протаскивать судно руками и вагами. Пройдя дурное место, разжигали костер, садились перекурить и подсушиться. Двигались медленно.

    Следы тунгусов стали попадаться чаще. Как-то причалили обедать к острову и нашли свежее кострище, недалеко в кустах были спрятаны сломанные нарты и целая берестяная лодка. Пока обедали, олени на глазах несколько раз переплыли реку.

    – Из года в год в одних местах переходят, – рассуждал Устин, наблюдая за животными. – У иноземцев драки бывают за такие переходы!

    – Как же они их добывают, с легких-то лодочек? – удивлялся Василий, разглядывая живую серую массу, пересекающую реку. Огромные рога, как кусты под ветром, колыхались над плывущими животными.

    – Тунгусы не дурни, сломя голову не кидаются. Лодками окружат и против течения все стадо направляют! Те так вверх и плывут, а две лодки сзади их нагоняют. С них и колют копьями.

    Василий смотрел с недоверием.

    – Чего?! Одним ударом под последнее ребро бей, он и поплыл кверху брюхом. Олень – не лось, никогда не утонет.

    Подошли к очередному перекату, конца ему не видно было, стали разгружаться на заснеженные и обледеневшие камни. Только к обеду обнеслись и с трудом протащили карбас. Данила, внутренне крестясь, чтобы это случилось не скоро, ждал, что на каком-то мелком и длинном перекате придется бросить карбас и тащить все нартами. Груза было много – в одну ходку никак не управиться. Но еще досаднее была неизвестность. Они до сих пор не встретили ни казаков, ни тунгусов, которые могли прояснить их путь.

    Река, словно внимая молитвам пятидесятника, да, видно, и всех его товарищей, стала спокойнее и глубже и пошла одним руслом. Сели на весла и плыли с обеда до вечера. Поворот сменялся другим поворотом, лиственницы были уже заметно выше и росли везде, даже и по вершинам прибрежных хребтов. Лес был милее православной душе, привычнее.

    Начало смеркаться, впереди в Анабар приходила небольшая речонка. К ней и зачалились на ночь.

    Стали выносить пожитки на берег, и тут из-за поворота показалась лодочка, за ней вторая, еще и еще. Во всех сидело по два-три человека. Вышедшие на берег остановились, оглядываясь на карбас. Василий развел руками – что, мол, делать? Данила молчал, всматривался в приближающиеся лодки. Их было много.

    Из ближайшего лесочка выскочили десятка два тунгусов. С луками и копьями.

    – Все сюда! – заорал Колмогор. – Васька! На карбас! Бери пищали, ребята! Михайла, Тихон – на греби!

    Нападавшие приближались с визгливыми криками, полетели первые стрелы, не долетая, отскакивали от гальки. Визжали и те, что плыли в лодках.

    – Уходим! Васька, ставьте еще греби! Наддай, ребята! – негромко и почти спокойно распоряжался Данила, сдерживая заигравшую кровь. Ему не очень понятно было это нападение.

    Карбас в четыре весла, набирая скорость, полетел вниз по течению. Мужики надели куяки, у кого они были, готовили оружие. Стрелы посыпались гуще, бо́льшая часть не долетала, но некоторые с дурным рокотаньем туго впивались в набои борта. Грянул выстрел.

    – Погоди палить! Береговые далеко, за лодками гляди!

    Взвыл Никита Устьянец, заматерился, выдергивая стрелу из плеча. Те, что были на берегу, стреляли навесом, но их стрелы уже едва доставали. Легкие же берестяные лодки небыстро, но приближались, их было десятка два, и это подогревало смелость гребцов. Визжали истошно, словно хотели испугать этими криками.

    – Правый борт, правых бей, левый – левых! Давай!

    Грянули выстрелы, одна лодка ушла вбок, врезалась в соседнюю, и обе перевернулись. Нападавших понесло течением, они барахтались, прячась за лодки. В других перестали грести. Схватились за луки.

    – За борта хоронись!

    – Зря палим! Напускай их ближе, Данила! – весело, не пригибая головы, верещал Фома Черкас. Заряд забивал в ствол.

    Теперь стрелы полетели точнее, туго вгрызались в борта, в мачту, отскакивали от навеса. Нападавшие снова заорали, не очень уже стройно, и заработали веслами. Они были далеко, но Колмогор и не хотел напускать их на верный выстрел. Он не стрелял вместе со всеми и теперь целился в гребца передовой лодки. Пыхнуло огнем с серым облаком дыма, тунгус выронил весло, но лодка осталась на плаву, там замешкались, загалдели. В них ткнулась другая, потом еще одна, сгрудились. Остальные перестали грести и снова начали пускать стрелы. Вреда от них было немного – далеко, да и высокие борта хорошо оберегали.

    – Погоди! – придержал Данила гребцов.

    Тунгусы уже не нападали. Бо́льшая их часть направила челноки к берегу, выпавшие же брели следом по грудь в воде, таща за собой лодки.

    – Надо взять кого-то! Вон один плывет, давай к нему! – приказал Данила.

    Тунгусы, увидев, что карбас возвращается, бросились к лесу.

    Плывущий тунгус не шевелился, утонуть ему не давала одежда из оленьего меха. За нее и зацепили багром, подтянули к борту.

    – Этот ничего не скажет! – усмехнулся Фома, пальцем пробуя открытые глаза убитого. Оттолкнул его от карбаса.

    Данила стоял на корме и смотрел в сторону берега. Последние из нападавших исчезали в кустах.

    – Айда к берегу, – показал Данила в ту сторону, куда ушли тунгусы.

    – Зачем? – не понял Иван.

    – Идем-идем! Встанем, где хотели.

    На карбасе было двое раненых. Никите стрела порвала плечо, а Василию бедро, кости у обоих были целы. Тихону аж две стрелы попали, и обе в рясу, не задев плоти. У Саввы шапка была пробита. Толмач сосредоточенно и с любопытством разглядывал сквозную дыру.

    – Курок-то у пищальки спусти! – усмехнулся на него Черкас. – Чего не стрелял?

    Савва сдул затравочный порох с полки, спустил курок и сунул пищаль за пояс. Ничего не ответил, словно его и не спрашивали.

    Причалили. Даже в сумерках в нескольких местах нашлись следы крови на снегу. Лес был в сотне саженей от берега, оттуда не доносилось ни звука. Данила поставил двух караульных, пищали велел держать под рукой.

    Разожгли большой костер, Устин нарезал вареного оленьего мяса. Почти совсем уже стемнело, когда Тихон закончил перевязывать раненых.

    – И чего напали? – жуя полным ртом, буркнул Иван.

    – Пограбить думали, чего тут? – Фома не остыл еще после боя. К еде не притронулся, сидел с пищалью в руках и дымящейся трубкой. Время от времени оборачивался в сторону леса.

    – Не просто так столько их собралось, – заговорил Колмогор, – да с лодками! А кинулись странно… – Он обернулся в сторону леса. – Хотели бы перебить нас, ночью напали бы… Или совсем в узком месте, на перекате подстерегли бы.

    – Может, напугать хотели, про Бедуная-то уже знают… – предположил Тихон.

    – Попугать, – усмехнулся Устин. – Весь борт в стрелах!

    – Чего на нас кидаться? Корысти немного…

    – Куяки, котлы, топоры… хлеб! – не согласился Фома.

    – Просто так они не нападают. – Устин вытер нож и сунул в ножны. – Я среди них жил.

    – И я такого не знаю, – поддержал Тихон. – Обиды мы им не делали, а воровской корыстью они не грешат.

    – Не грешили они, покуда мы сюда не пришли. Научились! – сказал Устин.

    – Или научили, – продолжал думать вслух Данила. – Инка, чего твои сородичи напали? Что они кричали?

    Савва перевел. Инка смотрел молча, в глазах растерянность, даже и отвернулся, словно чувствовал вину за своих.

    – Кричали, чтобы мы уходили отсюда, – ответил за тунгуса Савва. – Что это их земля.

    Ночевали в карбасе посередине реки. Караулили по двое. Ночь прошла тихо.
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    На другой день, и пяти верст не проплыли, река стала непроходимой для карбаса. Перекат, в который они уткнулись, тянулся с полверсты, река мелко струилась меж больших камней – нечего было и думать, чтобы перетащить. Ниже переката в омуте чернó стояла рыба, и мужики стали готовить неводок. Данила с Саввой и Иваном сидели в карбасе. Заряженные пищали стояли рядом.

    – Похоже, мангазейские казаки научили их напасть, – уверенно заявил Данила, – чтобы мы к морю вернулись.

    – Чего это? – не понял Иван.

    – Уйдем мы сейчас вниз – в Якутском окажемся аж следующим летом! Или осенью! Им этого и надо – еще два года будут тут мышковать. – Колмогор замолчал. – Надо нам с ними повидаться.

    – И чего ты им скажешь?

    – Пока не знаю. – Данила наблюдал, как рыбаки, забыв о всякой опасности, громко споря, вытягивают на снег невод. Что-то у них большое попало. – Карбасом выше не подняться, надо здесь укрепиться. Поживем дня два-три, может, объявятся!

    – Кто?

    – Казаки! Нет, так сами пойдем их искать. Где-то они недалеко должны быть.

    Место для засеки выбрали среди больших валунов, натаскали бревен, их много застряло в перекате, из камней и стволов нагородили «острожек», обложили его снегом. Внутри поставили чум.

    Ночью дежурили сторожа.

    Утром Колмогор с опытными Устином и Трофимом отправился на место недавней драки. Стали подниматься вдоль притока по следам нападавших и уже вскоре за несколькими поворотами речки нашли место, где было стойбище.

    – Шесть чумов стояли! – Устин закончил обходить большую поляну. – Человек с полста, ни баб, ни ребятишек… Не один день ждали. Отсюда на оленях ушли.

    Подошел Трофим.

    – Ну что?

    – С того края несколько коней были навязаны. Кони кованые и следы сапог. С Руси люди.

    – Казаки с ними, – спокойно заключил Данила. – Сами нам показываться не хотят. Пойдем глянем, куда ушли.

    Следы коней и тунгусских нарт поднялись по распадку и просторной безлесой долиной свернули вверх по Анабару. Конных было пятеро, вычислил Трофим.

    Все это подтверждало соображения Данилы. Таких случаев было сколько угодно.

    На обратном пути с серого неба полетели белые мухи, потом повалило гуще, и вскоре ущелье реки и ближайшие вершины скрылись из виду за белой рябой стеной. Вернулись к карбасу, когда начало смеркаться. Их засеку хорошо занесло – прямо настоящий острожек стоял, охраняя реку. Громкий перекат теперь едва и слышно было под снегопадом. Иван кашеварил у дымного костра. Поели и завалились спать.

    Фома с Тихоном сторожили. Жгли костер из бревен. С навеса у них над головой то и дело шумно скатывался мокрый снег. Как начался в обед, так все и валил. Фома, покуривая трубочку, неторопливо рассказывал о былом, о воле вольной казацкой. Монах время от времени вставал, выходил в сторону реки, в серую снежную тьму, но там ничего не было видно. Стоял, прислушиваясь к гулким буханьям внутри переката.

    – Камни река катит! – пояснял Фома, прерывая свой рассказ. – В степях реки по-другому шумят, тихие… Ох-хо-хо, сижу тут с вами, как пес на цепи!

    – Чем же тебе плохо?

    – Было бы с кем, ушел бы к Руси! – крякнул с досадой Черкас.

    – Путь-то какой, сколько же прятаться придется?

    – С добрыми товарищами можно и напролом подняться! – Фома с внутренним презреньем то ли к Тихону, то ли к кому-то еще, кого он собрался проламывать, прищурился на монаха. – У меня дружок ушел из Сибири, лет, поди, уж двадцать прошло… Гуляет теперь где хочет!

    Фома замолчал, пососал из чубука, но в трубке погасло, полез в костер за угольком.

    – И как же он? Один?!

    – Зачем один… – Фома раскурил, пустил над собой облако вонючего дыма. – Из самого Тобольска ушли! Их воевода отправил вниз по Иртышу с хлебными запасами, человек двадцать наших казаков да столько же литовцев, все ссыльные были, а старшим у них как раз дружок мой плыл – Первушка Шершень. Были с ними и обычные служилые, чтобы доглядывать за Шершнем. На нескольких дощаниках вышли, следом томские служилые плыли на коче, те государеву казну везли, чуть ли не тыщу рублей. Так кучей и добрались до устья Иртыша. Надо бы им вверх по Оби к Томску поворачивать, да Первушка сговорился со своими, и ночью томских казаков перебили, казну взяли и на их коче вниз по Оби побежали. Пока их хватились, они уже Березов миновали и какой-то рекой стали вверх к Камню подниматься – там до Руси рукой подать. А навстречу им торговые люди на двух стругах с товарами в Сибирь плывут. Ну, пограбили их без большой задержки, деньги только забрали. Тут увидели, что за ними погоня – березовский воевода отряд служилых снарядил…

    Фома словно сам на том судне бежал: морда поблескивает, смотрит на монаха хитро, зло и весело.

    – А только березовские служилые сами кинулись на тех торговых и давай опять их потрошить – там, видать, было чем поживиться! Пока грабили, Первушка успел далеко уйти, до волока поднялись. Там денег не пожалели, их судно быстро в другую речку переволокли, ну и давай ходу! На русской уже стороне от Камня, получается! Больше сорока человек их было, донские вояки битые, литовцы, и кто-то из простых сибирских казаков с ними пошел. Сила немалая, плыли, не сильно таились.

    – Куда же они метили?

    – Так ясно куда, в Литву.

    – Далеко, видно. – Тихон совсем не представлял себе те края, переживал за казаков.

    – Тут все далеко, Тиша! Первушка Шершень – казак тертый, добра пограбить – одно дело, а ты еще уйди с этим добром. Мы с ним в Туретчине и водой, и степями так же вот с добычей бегали – тут голова нужна!

    Фома помолчал, вспоминая свой рассказ.

    – Ну вот, плывут, погони за ними вроде нет, скоро уже и Печора, а тут слобода какая-то небольшая, причалили харчей купить, а в ней сам пустозерский воевода с двадцатью стрельцами. Шершень прятаться не стал, набрехал, что они томские казаки, идут к государю с великим делом наспех, поднес воеводе пятьдесят рублей да кое-что из пограбленного, ну и шепнул ему, чтоб не задерживал долго. Вина и харчей у него купили задорого, вместе и попьянствовали дня два, в бане попарились. – Фома довольно улыбался, вытрясая трубку. – Сытые да пьяные дальше поплыли. Погоня за ними была, какой-то малый отряд их еще из-за Камня преследовал – напасть не смели, а воевод предупредить, что, мол, беглые мимо пойдут, не успевали. А когда и воеводы за посулы их пропускали… В одном месте плывут мимо городка днем, их и спрашивают: что за люди и куда идут? А Шершень и отвечает: а вам-де какое дело, что мы за люди и куда идем! Ну их и не тронули – сила большая!

    – Так и ушли? – удивился Тихон.

    – Погоди пока… Я всей их дороги не знаю, но добрались они аж до Двины, почти до моря спустились, да Шершень не решился мимо Холмогор идти, бросили суда и пешком на Онегу-реку пошли.

    – И дорогу знали? – качал головой Тихон.

    – Вожи были, они у них на Литву пути пытали, так и шли! Мы-то здесь как ходим? Так и там. В одном месте Шершень хотел крестьян пограбить, харчей в дорогу взять, а те не дались, драка у них вышла, у Первушки человек пять убили, кого-то и в плен взяли. Они дальше голодные побежали, а меж людьми уже разлад – не все хотели в Литву идти, кто-то и убежал… Так почти до Каргополя дошли, да опять измена вышла: несколько сибирских казаков ушли вместе с вожем и каргопольскому воеводе все рассказали. Тот большой отряд стрельцов послал, еще и крестьяне тамошние набежали, стали драться и в каком-то лесу много нашего брата перебили… кого и повязали. Шершень с немногими людьми назад было побежал, а их опять настигли…

    – Ой-е-ей, – шептал Тихон, страдая за беглецов. – Так всех и побили?

    – Почему? Ушел Первушка с четырьмя казаками. На Дон к нам прибежал! Мы с ним еще погуляли!

    Черкас встал, распрямляя затекшую спину.

    – Одна драка у тебя, Фома, – вздохнул Тихон, качая головой.

    Фома снова сел на бревно, подпихнул в огонь раскатившиеся дрова.

    – У нас один монах был, так он сабелькой не хуже доброго казака умел обойтись! И горилку пил похлеще любого! Полведра выпьет, утром встает – хоть бы что, а молебны читал – у самых злых казаков слезья рекой текли! Вот так!

    Даже в темноте было видно, как страдает бедовый казак по прежним временам.

    – Бог ему судья, горилка отваге не подмога.

    – Не скажи… – Фома замолчал, соображая, поднял кривой взгляд на монаха. – По-твоему, отвага – она что?

    – Как что? – не понял Тихон.

    – Ну… Кто у нас здесь самый твердый?

    – Савва! – подумав, ответил Тихон.

    – Чего?!

    – Не гораздый я на слова, Фома… – Тихон поморщился. – Савва совсем без страха за Инку встал!

    Фома глядел, не понимая, но вдруг ощерился согласно:

    – Дело говоришь! И Авдея не забоялся! Такие дохлые иногда дюже твердые бывают!

    Фома потянул из трубки, но там давно кончилось, достал кисет и стал неторопливо набивать табак.

    – Мне когда глаз ссекли, все дружки со мной попрощались, батюшка молитвы почитал… – Фома достал уголек из костра и сунул в трубку. – А был у нас парнишка-сирота, вроде Савки, такой же, чуть, может, постарше… Он меня выходил. Никто не верил, что Фома Черкас выберется с того света, я сам уже Господа просил, чтоб уж поскорей, а Федька этот сидит возле моей башки, мух отмахивает да тряпицу меняет… Воды попить принесет. Я когда на Савву гляжу, все того Федьку вижу. Казаки от меня его гонят – дай человеку помереть, а он насупится так… как раз как Савка, и не отходит.

    – И чего же потом?

    – Как чего? Когда я горилки попросил, все поняли – поживет еще Фома!

    – А Федька этот?

    – Ничего, на войну ушел да погиб вскорости…

    – На все воля Божья, – перекрестился Тихон.

    – Ну да, я вот и кривой, а живу, а он уже все… И не поговорил с ним ни разу после того.

    Утром сели есть, и сам собой возник вопрос, как двигаться дальше. Одно дело плыть, другое – на себе все волочь нартами. Барахла было много, не то что за раз, а и за две ходки не утащить. Никита с Устином и Фома предлагали карбасом спускаться обратно до зимовья с рыбной ямой и там зимовать. Те места уже были понятны, впереди же все было как в тумане. Или в дурном сне. Тут чертежнику нечего было возразить.

    Неделю назад о том же и так же толковали. Данила молчал, давая казакам сказать свое. Хороших решений все равно не было, нужно было искать казаков, а лучше тунгусов, их аргишницы[80] теперь хорошо были видны на снегу.

    – Найдем стойбище, расспросим про те переходы. – Данила закончил есть и достал кисет. – У тунгусов и оленей можно купить…

    Он не договорил. Со стороны леса к ним ехали пятеро всадников.

    – Схоронитесь-ка от греха, ребята. – Пятидесятник вглядывался в вооружение конных. – Оружие приготовьте!

    Все зашли в засеку. Снаружи остался один Данила. Всадники спокойно приближались, кони, то и дело спотыкаясь, осторожно шли по заснеженным камням. Не доехав шагов двадцать, остановились. Это были казаки, при всем оружии, в пансырях и с копьями, из-за спин торчали стволы пищалей.

    – Кто такие? – крикнул тот, что ехал первым.

    – А вы кто?

    – Государевы служилые люди!

    – И мы – государевы. Из Якутского острога. А вы?

    – Мы мангазейского воеводы люди. Наказная память у вас есть?

    – Все есть.

    Казаки подъехали, спешились. Держались по-хозяйски.

    – Ну здорово, – протянул руку дюжий казак с густой черной бородой. – Иван Сорокин я, десятник, приказной Анабарского зимовья.

    Он был одет богаче своих товарищей. Сбруя на коне серебряная, сабля с затейливой рукоятью и резными ножнами. Нарядный зипун синего цвета с красным поясом. Шапка обычная казацкая, колпаком, но подбита соболем. Специально вырядился, понимал Данила. И живут недалеко, по лесу в таких нарядах не бродят.

    – Данила Колмогор, пятидесятник. У нас в Якутском не знают, что на Анабаре ясачное зимовье поставлено.

    Иван Сорокин прищурился, он всячески пытался изображать спокойствие, но по глазам видно было – думает.

    – Есть зимовье. Наказную память свою покажи!

    – Ты мне не начальник, чтобы ее глядеть. – Данила говорил без нажима, почти благодушно.

    – Я – приказной, это наши земли, никому не позволено просто так по ним гулять.

    – Получается, на Анабаре теперь два острога. Один – от Мангазеи, другой – якутского воеводы. Двое хозяев на один двор?

    – Мы первые сюда пришли, анабарские тунгусы давно нам ясак платят. Вам тут делать нечего!

    – И наказную память покажешь? Я свою покажу – я государем сюда послан!

    Казак замолчал, взгляд потяжелел, глянул на своих казаков и снова обернулся на Данилу:

    – Ну, воевать так воевать, дело привычное…

    – Покажи ему наказную, Данила! – раздался голос Ивана Лыкова. – Пусть отвяжется!

    – Никифор!!! – Из засеки в сторону казаков выбирался Фома Черкас. Шапка слетела, руки растопырил. – Смирнóй! А я думал, ты околел! И панихиду по тебе пели! Ой же я тебя потискаю, братушка!

    – Фома! Черт одноглазый!

    Казаки обнялись. Расцеловались троекратно и еще раз обнялись.

    – Данила, это наши! Никифор Смирнóй! Мы с ним море горилки выпили! Никифор! – Фома на радостях закатил другу в плечо, тот едва не свалился.

    – Не дерись, Фома! – щерился Никифор в счастливой улыбке. – Не то и я тебя сшибу!

    Все улыбались нежданной встрече. Даже Иван Сорокин. Он сначала строго смотрел на казацкие объятия, потом достал кисет и присел к костру:

    – Что за нужда сюда занесла?

    – С чертежником из Тобольска до вершин Анабара идем. У него наказ всю реку вычертить – грань по Анабару пойдет между воеводствами.

    – А сама река чья же будет?

    – Мое дело чертежнику помочь, а там уж пусть в Сибирском приказе решают. Ты давно тут?

    Сорокин долго прикуривал угольком из костра. Сам думал, что ответить.

    – Не первый год, до меня тут другие были… – Он помолчал, потом добавил, глядя прямо в глаза Даниле: – Не пытай, не все я тебе могу сказать, у тебя свои начальники, у меня свои.

    – Далеко до вершины Анабара? – подсел Савва со своей книжицей, достал чернильницу из-за пазухи.

    Иван рассмотрел Саввины очки, не ответил на его вопрос и повернулся к Даниле:

    – Больно мало вас, чтоб туда идти! Перебьют!

    Данила спокойно набивал трубку.

    – Иноземцы сильно непокорны нынче сделались. Мы по одному, по двое давно уже не ходим. И сторожей на всякую ночь ставим. Месяц назад на острожек приступом пришли, сотни полторы их было, так две недели в осаде сидели, двух людей у меня ранили, рыбу, что на зиму заготовили, в речку пометали…

    – Кто же их так обидел, что они собрались против вас?

    – Когда налетят, у них и спросишь! – Сорокин небрежно кивнул за реку, на восток. – Всё с вашей стороны идут. С Оленька да с Лены, говорят, якутские воеводы их теснят. Зря ты улыбаешься.

    Данила молчал про нападение тунгусов. Сорокин их и послал, у него на лбу это было написано. И еще много о чем молчал.

    – А я думал оленями у них разжиться.

    – Пустое, пешком пойдете.

    – Ты-то не продашь?

    – Толкую тебе: всё тунгусы отогнали, еле коней уберегли. Чего вы сейчас-то в вершины лезете?

    – Начали уж, доделаем.

    – Где же зимовать думаете? – задал Иван вопрос, пытаясь быть равнодушным, но Данила видел, что это его волнует больше всего.

    – Как пойдет… – уклончиво ответил Данила, он не хотел, чтобы Сорокин знал об их затеях.

    – Ну-ну… – Сорокин, внимательно и не очень добро разглядел Савву и стал подниматься. – У нас тут зимовейка вверх по реке, верстах в десяти. Подгребайте!

    Выкатили повыше карбас, чтобы весенняя вода не утащила, укрепили подпорками на катках. Начали собираться. Не все были довольны таким решением, но никто уже не спорил, обсуждали, что можно оставить в карбасе – мало ли, вдруг придется на нем возвращаться, и как распределить груз по нартам, их из бортовых досок карбаса взялись мастерить Васята с Устином. С собой брали только самое нужное: корм, оружие, одежду и постель. Михайла оставил в лодке половину своих железок, другие тоже облегчались как могли, но с трудом разложили все на две ходки. Один парус, что использовали как чум, был так тяжел, что его двое тащили на больших нартах. То же и кули с мукой.

    Работы было много, лыжи были не у всех, а без них никуда, тесали и распаривали все те же верхние бортовые доски, гнули концы, подбивали камусом, до ночи провозились, а потом и все утро. Наконец вышли.

    – И по пяти пудов хлеба не осталось на человека, – прикидывал вслух Устин, впрягаясь в лямку вместе с Трофимом. – Ты на промысел сколько хлеба берешь?

    – Два пуда в месяц надо.

    – Ну-ну, и я о том же… Месяца на три хватит, а там – зубы на полку!

    В две ходки тянули весь груз, да и шли небыстро, уставали с непривычки. Только к вечеру следующего дня добрались до зимовья. Оно было небольшое, пятеро сорокинских казаков едва в нем помещались. Сорокин снова попытался убедить Колмогора спуститься к морю, но Данила прямо сказал, что решил выходить с Анабара на Оленек и Лену зимним путем.

    – Вожа нет, оленей нет, как пойдешь?

    – Ходил и хуже. Помоги с оленями, у меня есть чем заплатить.

    Они вдвоем были в зимовье. Все мужики сошлись к большому костру у балагана. Временами оттуда доносился громкий смех. Сорокин молча встал, переменил прогоревшую лучину.

    – На хрен тебе этот чертеж? Садись на реке у Якова, там тунгусов сыщешь, ясак соберете, себе поминков натрясете! А чертил ты или не чертил, кто это узнает?!

    Колмогор молчал, покуривая:

    – Вверх мы пойдем, Иван, чего воду в ступе толочь. Не поможешь?

    – Нет.

    – Ну и Бог тебе судья, сами справимся.

    Замолчали. Лучина плохо разгорелась, потом и совсем затрепетала, стрельнула угольком и погасла. Темно стало в избушке. Только две трубки попыхивали красноватыми огоньками.

    – Жили – не тужили, никто про этот Анабар знать не знал… – Иван нашарил в темноте лучину, сунул ее в мерцающие угли печки, разжег и снова вставил в светец. – Вернешься ты в Якутский, отписку составишь, ваш воевода казаков сюда пришлет… Ты Аниську Леонтьева видел?

    – Видел.

    – Ну тогда все знаешь… Не моя вина, что в Якутском про эту реку «не ведают», сам Урасов того не желает… Чего хочешь про меня думай, а помогать тебе не стану!

    – Я понял. Тунгусов на нас не присылай больше!

    Утром собрались выходить. Нигде не было Фомы Черкаса. Ни нарт его, ни оружия. Колмогор пошел в избу к Сорокину. Тот еще не вставал, лежал, почесывая волосатую грудь:

    – Не ищи, Фома с нами останется…

    Данила молчал, соображая, что из его отряда уже второй служивый уходит.

    – Видел же – друга старого встретил, – ухмылялся Сорокин. – Думал, тот у чертей жарится, а он живой! Наврешь чего-нибудь воеводе, Фома не в первый раз в бегах.

    Мужики жалели о нем, особенно почему-то Тихон, но делать было нечего. Двинулись, заскрипели лыжами и нартами без Черкаса.

    К ночлегу одолели около двадцати верст, шлось неплохо, речные косы были ровные, лыжи, подбитые камусом, хорошо скользили и по мокрому снегу. Васята прихрамывал, но тянул наравне со всеми, Никита же и не вспоминал о своем плече, порванном тунгусской стрелой с русским наконечником.

    Морозы ослабли, и река передумала замерзать, даже шуга исчезла. Встали на открытой косе, караульных не ставили. Больше беспокоила сырая погода.

    Все еще спали, когда по крыше балагана застучал дождь. К рассвету снег развезло в кашу, и решили переждать. Отсыпались до обеда. Потом завели неводок в заводи под перекатом. Рыба здесь была другая – в основном хариусы попались, несколько сигов и два неплохих тайменя. В сумерках уже уселись вокруг костра. Инка начал привыкать помаленьку, садился вместе с мужиками, рядом с Саввой, улыбался, когда все смеялись. Словно все понимал. Савва иногда и переводил ему. Первые русские слова, которые он выучил и очень смешно употреблял, были матерные. Те, что чаще всего слышал.

    – По мне, так и щука – ничего, она тут жирная да сладкая, не то что на Руси, – рассуждал Устин, разливая жирную рыбную похлебку. – Кому тайменью башку?

    – Самая непутевая погода, ни зима, ни осень, – досадовал Никита. – Вдарило бы уж как следует, и идти легко, и сапоги сухие.

    – А я всегда в конце осени зимы жду, – улыбался чему-то Савва. – А в конце зимы уже весны охота!

    – Здесь лета иногда и не заметишь, было, нет ли. А уж зима до кишок проймет!

    Все соглашались, что зима сибирская могла бы быть и покороче.

    – Не-ет! – встрял вдруг поперек всех Тихон. – Тут зимой самая и есть красота! Иной раз встанешь и молиться забудешь – так вокруг тихо и строго! Я и на лютом морозе стою…

    – Покуда нос не посинеет, – закончил за него Устин.

    Тихон смеялся вместе со всеми, хотя все такие же были, понимали, о чем он. Как один умный человек сказал: зима, мол, самое наше время года! Было бы по-другому, чего в Сибири и делать?!

    Скребли ложками, похваливали повара, не поленился, накопал из-под снега дикого лука, уха с ним вышла душистая.
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    Ночью поменялся ветер, зашел крепкий север, и к утру от вчерашней сырости не осталось следа. Под ногами все захрустело, как по стеклу ходили, промокшая холстина чума в лед застыла, еле отогрели у огня. Из-за нее и вышли не рано, но к обеду отмахали немало, верст пятнадцать. По берегам то и дело попадались высокие гордые останцы, солнце их расцвечивало, тащили нарты и любовались. Остановились в лесу на берегу быстрого и глубокого притока. Пятидесятник стоял, соображая, – без плота речку не перейти было. Подошел Савва:

    – Данила, мне бы надо вверх по этой речке подняться.

    – Пойдем вместе, посмотрим, где перейти можно. Никита, айда с нами, пищаль возьми!

    Отправились вчетвером, Инка тоже пошел. За ближайшим поворотом увидели свежие следы оленей на снегу.

    – Надо за Трофимом сходить! – Никита разглядывал берег, истоптанный копытами. – Добудем на котел!

    – Это не дикие олени, – подошел к Савве Инка. – Стойбище близко.

    Савва перевел. Все оживились.

    – Пойдем! – Данила решительно направился вверх по ручью.

    – Надо бы за людьми сходить, Данила! – Никита не двинулся с места. – Может, это те тунгусы?

    – Много их? – Данила обернулся к Инке. Он все больше возбуждался от близких тунгусов, совсем их не боялся. – Ты вперед пойдешь, объяснишь, кто мы.

    – Мужики рядом, погодите здесь! – Никита развернулся и зашагал в сторону костра.

    Постояли некоторое время. Данила осмотрел пищаль, подсыпал свежего пороха на полку, ему явно было невтерпеж, тунгусы очень сейчас были нужны. Не раз вот так же вот выручали.

    – Пойдем помаленьку, догонят.

    Двинулись по следам. Вскоре долина стала шире, речка разбилась на две протоки с большим лесным островом между ними.

    – Там люди! – прошептал Инка.

    – Где?

    – На острове! Дым слышишь?

    Данила с Саввой принюхались, но ничего не почуяли. Инка же явно волновался:

    – Желудок сохатого варят!

    – Подождем? – шепотом спросил Савва.

    Данила думал. Повернулся к тунгусу:

    – Иди один, скажи им, что мы хотим поговорить.

    Инка слушал внимательно.

    – Ты же знаешь, мы не хотим им зла.

    – Знаю, – уверенно кивнул тунгус.

    – Иди, мы будем здесь. Стой! Они тебя не обидят?

    Тунгус задумался на мгновенье, пожал плечом:

    – Я пойду.

    Вскоре он исчез в лесу. Данила достал было кисет, но передумал. Он явно нервничал, опасаясь, что тунгусы уйдут.

    Снизу послышался треск веток, хруст снега и шум многих сапог. Данила поднял руку вверх, мужики понимающе притихли. Осторожно двинулись вдоль реки. Вскоре на другом берегу, на острове, увидели людей. Инка стоял среди них, увидел казаков и замахал рукой:

    – Идите выше, там можно перейти! – закричал по-тунгусски.

    В стойбище жили три семьи – два брата и их старшая сестра, пожилая тунгуска с большими уже детьми, – ее муж сидел аманатом у Сорокина. Один из братьев неделю назад добыл на этой речке сохатого, и вся семья перекочевала сюда. К мясу. Еще и рыбачили по незамерзшей воде.

    Поначалу хозяева были сильно насторожены, не помогало и присутствие Инки. Видно было – ничего хорошего не ждут от казаков. Данила подал старшему из братьев нож и несколько ниток бисера и спросил про оленей. Это насторожило еще больше.

    – Нас много, боятся они, – подсказал Устин. – Один с ними говори.

    Когда все ушли, тунгусы позвали в чум, на малу посадили – на лучшие места сразу за очагом. Первыми осмелели женщины, стали разбирать бисер в своем углу, заговорили громче, а вскоре уже и смеялись. Принесли мужчинам простые угощения – юколу, кусочки вяленого мяса, бруснику, толченную с порсой[81], раскололи ножную лосиную кость и подали на дощечке кусочки костного мозга.

    – Мы идем далеко, груза много, нам нужны олени, – снова стал объяснять Данила. – Мы подарим вам ножи, топоры… Есть котел!

    – Сильных оленей почти не осталось. В прошлом году рухляди мало добыли – ваш казак Сорокин вместо соболей оленей в ясак забрал.

    Данила молчал, соображая, что бы им еще посулить.

    – Сорокин не наш казак, – влез в разговор Савва. – Мы пришли с Лены, идем в верховья Анабара-реки.

    – Зачем? – удивились тунгусы. – Тоже ясак собираете?

    – Наш царь послал нас острожек поставить. Тогда Сорокин уйдет с Анабара, больше ему не будете платить… – стал пояснять толмач.

    – Погоди, – остановил его Данила, – ты их только путаешь! Нам нужно десять оленей, мы можем дать за них соболей! Спроси их, сколько они хотят?

    – Соболей? – не понял Савва.

    – Соболей! – нетерпеливо подтолкнул его пятидесятник. – Про соболей теперь все понимают, я так уже менял.

    Савва перевел.

    – Сорокин за одного соболя одного оленя брал! – раздался с женской части чума гневный голос жены аманата.

    Тунгусы закивали, подтверждая грабеж.

    – Мы дадим по три добрых соболя за оленя! – предложил Данила.

    – Скажи по пять, я всех своих отдам! – зашептал Савва и тут же громко перевел это.

    Тунгусы вежливо и даже благодарно улыбались, но продолжали смотреть с недоверием.

    Сидели долго, женщины подали холодное, варенное без соли мясо, к нему мясной отвар. Отвар они разогрели в большой деревянной чашке горячими камнями из огня. Снаружи стемнело. Тунгусы поняли их нужду и теперь думали, как им обойтись меньшим числом животных, которые были нужны для кочевий. Вслух это обсуждали между собой. Мужчины были добытчиками мяса, уходили на промысел по одному с одним вьючным оленем. Женщины с детьми и всем хозяйством кочевали вслед за ними, по их следам, они же и ухаживали за оленями. Женские голоса были важны в этом разговоре. Но и соболя были им нужны, ими они платили ясак.

    На другой день снова пришли с подарками, принесли иголки и разноцветные ленты, показали и соболей и в конце концов обменяли весь сорок соболей, которых дал Савве купец Свешников, на восемь оленей с упряжами и несколько грузовых нарт. По пять соболей отдали за оленя – очень недешево, на том настоял Савва, не ценивший пушнины, но жалевший разоренных тунгусов. Все это было глуповато, но, возможно, и решило дело. Данила не велел толмачу рассказывать о такой торговле мужикам.

    Тунгусы тоже понимали, что обмен получился неровный, и сами добавили крепкое ровдужное покрывало на чум, полпуда рыбьего жиру, несколько вязанок юколы и куль порсы.

    Два дня тесали недостающие оленные нарты – они были на узких полозьях, совсем другие, чем те, что тащили за собой. Кроили новое покрывало на чум – подаренное покрывало было намного теплее холста, но на их большой чум ровдуги не хватило, поэтому пустили ее по низу, а верх надставили парусной холстиной. Прочно сшили их между собой. Тунгусы стали доверчивее, помогали во всем, приодели износившегося сородича, дали новые, расшитые узорами высокие унты, кафтан с нагрудником и шапку, сделанную из шкуры, целиком снятой с головы оленя. Инку было не узнать.

    Савва дотошно выяснял предстоящий путь. Тунгусы рассказывали охотно, привычно и уверенно прорисовывали на бересте, как текут реки и идут водораздельные хребты. До места, где сливались две Куонамки, давая начало Анабару, оставалось меньше ста верст, дальше надо было идти по Малой Куонамке еще верст триста-четыреста. Где-то там она ближе всего подходила к Оленьку. Как на него перейти, тунгусы не знали, по реке оленями они не ходили, их зимние тропы вели открытыми тундрами, отряду же Колмогора для чертежа надо было идти по рекам. Тунгусы качали головами – это было дальше и неудобно. Сказали, что на Малой Куонамке соболюют промышленники, а в верховьях кочуют многие тунгусы. Там можно было найти провожатого.

    Было уже седьмое октября. День убавлялся, светлого времени теперь выходило не больше двенадцати часов, но Данила не торопился. Впереди их ожидало так много неведомых верст, что спешка не имела смысла. Теперь это была просто жизнь в движении. Савву не ограничивали в его работе, но он и сам приспособился к общим нуждам. Поднимался на обзорную вершину, пока ставили чум и стряпали еду.

    Погода стояла ясная и морозная, олени хорошо тянули весь груз, и люди налегке скользили рядом на лыжах. Через три дня достигли слияния Большой и Малой Куонамок. Высокие отвесные скалы, истерзанные вечным временем, стеной стояли с одного берега. Напротив них и остановились.

    Разбрелись по лесу за дровами и жердями под чум, застучали топорами. Трофим с Никитой взяли пешни и сеть и ушли долбить лунки. Вскоре с реки раздались гулкие звуки – будто из пушек палили, скалы другого берега отражали их тугим долгим эхом.

    Остальные расчищали снег, ставили жерди, обтягивали их ровдугой. Инка наломал несколько охапок нетолстых лиственничных веток, застелил ими всю землю вокруг очага и под постели. Очаг обложил камнями; нагреваясь, они долго хранили тепло.

    Инка потихоньку привыкал к жизни без колодки, в которой он провел два года, и его природные навыки жизни в лесу были очень кстати. Только Устин не уступал ему в тонких знаниях кочевой жизни. Они с Инкой и ухаживали за оленями.

    Разожгли огонь. Лиственница горела жарко, стреляла искрами, и те разлетались вокруг по снегу. Было еще не так холодно, и стряпали на костре, а не в тесном чуме, здесь же и сидели с мелкими делами.

    Вернулись рыбаки.

    – Лед в ладонь уже толщиной. – Устин отогревал руки у огня. – Неделя таких морозов, сможем и оленями реку переходить.

    Под утро чум выстудило, Михайла подмерз, выбрался из-под одеяла и, вытащив травяную затычку из отверстия над головой, стал разводить очажок. Дым поначалу расползся по всем углам, кто-то и заматерился, но вскоре разгорелось и потянуло вверх.

    Михайла оделся, потуже затянул пояс и вышел наружу. Уже светало, но солнца в их лесу еще не было. Казалось, и сам морозный воздух был седым от пара, поднимающегося над незамерзшей стремниной реки. Все вокруг было покрыто белым куржаком: нарты, дрова у костра, облетевшие уже лиственницы. Пар над рекой и скалы, там, где до них добралось солнце, казались золотистыми. Над чумом поднимался дым. Михайла, похрустывая промороженным снежком, разжег костер и достал кисет.

    Из чума на корячках выполз Савва, нацепил очки и тоже застыл взглядом на ясное утро. Сел к огню.

    – Мы теперь по какой же реке пойдем? – спросил Михайла, блаженствуя от первой утренней трубочки.

    – По левой, – кивнул толмач на Малую Куонамку. – Верст четыреста…

    – А там?

    – Не знаю, надо будет искать переход на Оленек. – Он задумался. – Или на Вилюй…

    – Далеко забрели.

    – От моря больше четырехсот верст поднялись. Меньше чем за месяц.

    – Ну-ну, день, однако, быстро коротает.

    Из чума вышел Инка и отправился собирать оленей, их колокольцы были слышны. Поднимались и другие. Солнце взошло над лесом, и вокруг стало совсем весело. Устин принес улов, как раз хватило на три сковороды. После рыбы напились взвару, ягоду закрыло снегом, и его теперь кипятили из сушеного брусничного листа и еще каких-то трав, что все время собирал и сушил Тихон.

    Двинулись вверх по Малой Куонамке, река была широка, блестела замершим бесснежным зеркалом, по левой руке тянулись высокие обрывы, похожие на стены и башни каменного острога, что выстроили сказочные великаны.

    Инка, выбирая путь, ехал на передовом вожаке. Другие олени с гружеными нартами были привязаны сзади, привычно тянулись одним караваном. Люди шли на лыжах по нартенному следу.

    Погода установилась. Морозило хорошо, но рожи не драло. Снег уже полностью закрыл каменные косы, по которым они двигались, только на перекатах торчали большие камни. Инка в таких местах выпрягал оленей, шли пешком, руками протаскивая тяжелые нарты.

    Двигались без особой спешки, за недлинный уже световой день проходили верст по тридцать. С рыбалкой становилось все туже, иногда и на уху не попадало, благо Трофим со своим псом умудрялся между делом добывать рябчиков и куропаток на еду. Год был ягодный, птицы было много.
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    Через три дня пути, дело шло к вечеру, издали разглядели как будто бы большую избу прямо над берегом. Не камень ли, гадали, но, когда подошли ближе, ясно увидели и баню, и амбар, и огромную поленницу. Услышали и знакомые звуки – кто-то колол дрова.

    Это был невысокий немолодой, но и не старый еще мужичок. Звали его Федор, с живым и открытым взглядом, он был передовщиком ватаги. Восемь его ватажников ловили сейчас соболей по окрестным речкам.

    – Ночуйте у нас! – радовался людям промышленник. – Места всем хватит! Издалека бредете?

    – Из Якутского! – ответил Данила.

    – Ого! – удивился Федор. – Не бывало еще оттуда, оленей в загон пускайте, с нашими-то не перепутаем, рыбой их покормлю…

    Изба была с низким потолком, но просторная. Большие нары, человек на десять, большой стол и лавки. Вместительной была и баня, решили остаться на пару дней – помыться, починиться-подлататься. К ночи с обхода ловушек пришел Иван, сын Федора. Такой же приветливый, с редкой светлой бородкой. В этом главном зимовье они жили вдвоем, остальные промышляли соболей и лисиц по своим угодьям и жили по своим избушкам. В ватаге было трое сыновей Федора.

    На другой день Василий с утра занялся баней. Вымел ее, обмел стены от копоти и затопил очаг с камнями. Стал таскать воду деревянными шайками. Хозяйство у Федора было доброе – всего в достатке, баня из доброго леса и тщательно проконопачена. Большая бочка для воды, даже шаек для мытья чуть ли не десяток. Василий оценивал все плотницким глазом, похваливал.

    – А чего же… – радушно улыбался Федор. – Третий год тут промышляем, мужики уйдут по кулемкам, я на хозяйстве. Мало-помалу все и сладил.

    – И бочки сам клепал?

    – Невелика премудрость…

    – Я сколь лет плотничаю, ни разу не пробовал. Клепки из лиственницы?

    – Все из нее, тут другой хвои не сыскать.

    Подошел Савва, слушал разговор мужиков, когда Василий ушел за водой, подсел к передовщику и стал расспрашивать, как заходили в эти места, сколько шли и как груз заносили. Федор охотно отвечал, ждал, пока Савва запишет. В нем вообще не было настороженности.

    – Что думаешь, как нам лучше на Лену выйти?

    Федор задумался, соображая.

    – Вот тут, милый, я тебе не помощник. Не бывал в ту сторону ни разу. Мы по Малой Куонамке заходили. – Он посмотрел на реку. – Она с запада, получается, бежит. А Лена – та на востоке! Не бывал.

    Савва оторвался от своей книжицы и посмотрел на Куонамку. Река текла почти строго с юга на север. Федор увидел его сомнения:

    – Верст двести по ней пройдете, и она начнет загибать, а потом и прямо на запад потянет. Оттуда мы и шли.

    – А на Оленек переходы знаешь?

    – Знаю, как не знать, ходят люди и на Оленек, рассказывали.

    Савва сидел в задумчивости. Василий пришел с водой и, пригибаясь от дыма, что выползал в волоковое окно, но большей частью в дверь, исчез в бане.

    – А на Вилюй? – прищурился чертежник с особым любопытством. – Знаешь такую реку?

    – Слышал, как же, люди и там промышляют… А на что он тебе?

    – Нет ли туда зимних путей? Если бы мы на Вилюй перешли… Погоди-ка!

    Савва ушел в избу и вскоре вернулся со своим ларцом. Достал небольшой чертеж.

    – Гляди, как я думаю. Вот Лена, вот Оленек и Анабар… Похоже?

    Федор приглядывался, осторожно улыбаясь.

    – Не знаю, я, парень, не видывал такого… Мы путей-то не пишем. Если уж где прошли, там помнишь, конечно… Затеси оставляем.

    – Ну как же? Вот Анабар, вот Куонамки идут. Так ведь?

    – Это да, – кивнул, подумав, промышленник. – А тут у тебя вроде Хатанги-реки…

    – Ну! – обрадовался Савва. – А это Лена!

    – Я сам там не был, ну коли ты был… – Федор рассматривал чертежника с уважением, а больше с недоверием.

    – Получается, Вилюй где-то вот так должен течь! – Савва провел пальцем по пустому краю бумаги и строго уставился на передовщика.

    Федор надолго задумался. Бороду почесывал. Поднял на Савву умный взгляд:

    – По моему разуменью, Вилюй тот сильно дальше! Если к нему идти – горы надо будет переползти высокие. Далеко он, однако.

    – Конями сколько идти отсюда? Недели три? Больше?

    – Не знаю… – Федор качал головой, уставившись на речку. – И не пытай! Мы на лодках да пешие ходим… Но про горы все говорят. Месяца за два, за три, может, и доберешься.

    – С чего же ты взял, что так далеко? – Савва явно был недоволен расчетами передовщика.

    – С людьми разговаривал, промышленников немало по лесам бродит. Вон и Яков, что на Яков-реке сидит, он на Вилюе промышлял в прежние годы. Ты чего же его не расспросил?

    – У того Якова правду клещами не вытащишь. – Савва стал складывать ларец.

    – Так я тебе скажу. Яков с сыном, когда сюда шли, на промысел опоздали! Вышли с Вилюя в середине лета, а пришли – здесь уже снег лежал сохатому по брюхо! Сам он мне рассказывал. Они, конечно, со всем промышленным заводом брели, но кони у них были… Сколько же получается… – Федор стал загибать пальцы. – Месяца три-четыре! И по другим сказкам так же выходит. Сильно далеко! А вы что же, на Вилюй собрались?!

    – Я думал, он близко… – Савва глядел на Федора, сам где-то далеко был мыслями. – Если бы на Вилюй удалось выйти, весь этот край от Лены до Хатанги ясен стал бы…

    – Ну-ну, – сочувственно качнул головой Федор. Он уже ничего не понимал.

    Василий полдня грел камни, раскалил так, что на них и смотреть страшно было. Париться, однако, пошли не все, и в бане было не тесно. Уселись на лавках. Василий запер дверь, небольшое оконце было затянуто рыбьей шкурой и света пропускало мало.

    – Ты там видишь чего-нибудь? – спросил Никита из темноты.

    – Не боись! – Плотник сунул черпак в кипяток. – Сейчас рай увидите, зря Тихон не пошел! – Он чуть плеснул на камни. – Ой ты!!!

    – Чего?! – раздалось сразу несколько голосов.

    – Плюются!

    – Ты им дал просраться – они и утром плеваться будут! – одобрил топку Устин.

    – Справимся, поди! – Василий возился в полумраке, мелькая незагоревшими, белыми, как бумага, задом и ногами.

    Камни загудели, зашипели, паром все заволокло, но банщик поддавал и поддавал мелкими плесками, и ему согласно отвечала каменка, вскоре и белый пар ушел, превратился в жар. Народ закряхтел. Кто-то довольно, а кто-то, матерясь, ощупью спустился с верхней лавки.

    – Хорош, Васька, яйца сваришь! – взмолилась жаркая темнота голосом Ивана.

    – Зачем они тебе в лесу, Ваня? – издевался рыжий плотник. – Сейчас стенки пылу наберут… Потерпи маленько, потом я тебя веничком пощекотаю. Веники-то у мужиков ольховые, но ничего…

    – Нет уж, – нащупывая дверь, страдал Иван, – выбирай кого помоложе!

    Посидели на лавочке, исходя паром, и снова забрались на горячие полки́́. Тут уже в дело и веники пошли, плотник был на все руки мастер. Выбивал из товарищей холод, что накопился за долгий путь.

    Напарившись, распахнули дверь и долго мылись. С пунцовыми рожами прибрели в избу.

    Федор на всех натомил целый котел сохати́́ны. С толокном, перцем и диким луком. Мужики похваливали варево. С чесноком ели, который у них уже кончился, и свежим, горячим хлебом из печи.

    – Откуда же харчи? – спросил Устин.

    – Люди Ивана Сорокина привозят. Не ночевали у них?

    – Ночевали.

    – У них главное зимовье по Большой Куонамке, здесь-то так, избушка переночевать.

    – Не обижает он вас? – спросил Данила.

    – Миром живем, они нам корм возят, соболей покупают по сносной цене. Жаловаться не стану. Иной раз, конечно, и лисичку-чернобурочку али сиводушку поднесешь за его заботы, не без этого.

    – Тунгусы жалуются, на себя он дань собирает! Расписок в том не дает!

    Федор ответил не сразу, встал поменять прогоревшую лучину. В избе прибавилось желтоватого, пляшущего на лицах света.

    – Государь далеко, Данила, за всем не усмотрит. Я так кумекаю, нам тут, в Сибири, полная воля, как уж сами сделаем, так и есть. Государевы законы тут некому справлять. Мы вот соболя промышляем, другие свое ладят, кому что по душе… Так тут и садимся. Приказчики торговых людей всякий товар возят, без них никуда… А то, что Сорокин на себя собирает, то и неплохо, брал бы на государя, себе сверху прихватывал бы, тунгусам хуже было бы. Слава богу, служивых в Сибири немного…

    – Прижмут вас тунгусы, к государевым казакам побежите! – подал голос Никита.

    – Второй десяток лет промышляем, а такого не было. А вот служивых не раз приходилось выручать. – Федор помолчал. – Коли бы вольный люд с Руси сюда не пошел – казаков тут и не было бы. Одни-то – чего вы тут?

    – Как чего? Ясак-то кто собирает?

    – Сами бы суда строили, острожки и слободы ставили. Да скот, да огороды, да пашню пахали бы… – Федор говорил спокойно, без нажима, понимал, что Никите нечего возразить. – Оно можно и одними казаками, конечно… Тогда вас целое войско пришлось бы здесь держать! Государю такое не прокормить!

    – Ради соболиной рухляди нашлись бы люди, у меня жалованья четыре рубля, а ясаку я сколько принесу?

    – Да ну тебя! – миролюбиво улыбался Федор. – Иноземец трех соболей в год государю дает, да ты еще за ним побегай! А промышленник и триста поймает! Из них он явочную[82] десятину заплатил, потом продажную десятину – вот тебе шестьдесят соболей государю в казну! И все сам, на свои деньги, безо всяких казаков обходится! Мы с мужиками иногда промеж себя думаем: нужен он, ясак-то? Столько беды и драк из-за него!

    Все молчали, соображая, как это все тут было бы без служилых, без государева ока.

    – Мы до этого на Хатанге промышляли, – продолжил Федор. – Наши угодья недалеко от ясашного острожка были. Вроде бы хорошо, опаски от иноземцев меньше, а все зло оттуда пришло. Все, что государь не велел казакам делать, они и делали! И бражку варили, и в зернь играли, и девки иноземные у них не переводились! Моим-то ватажникам каково на это было глядеть, есть ведь ребята и молодые. Хлебнули мы тогда лиха!

    Федор помолчал, виновато поглядывая на казаков.

    – Мы тогда думали совсем промысел бросить да сесть где-то на заимку, сына старшего на Илимский волок отправлял, чтобы поглядел, как крестьяне на пашню устраиваются.

    – Ну и как там? – Трофим подсел ближе к Федору. – Мне батя тоже наказывал разузнать, много ли земли там дают.

    – Да как и везде тут – сколь осилишь, то и твое.

    – А беглых обратно не возвращают?

    – Не слыхали о таком, воеводе, поди, здесь хлеб нужен, чего ему меня возвращать?

    – Так указы государевы, чтоб крестьян вотчинных, что уже за крепостями-то живут, в Сибирь не пускать!

    – Кто их тут слушается? Пришел уже сюда, да со всей семьей, никто тебя обратно не ушлет, паши землю да десятину отдавай на государя…

    – Это раньше десятина была, – не согласился Трофим, – теперь уже везде две десятины требуют.

    – Ну я и говорю… – Федор хитро ощерился и даже тряхнул бородой. – Подальше от властей заимку надо искать, чтобы они и не знали, сколько ты там напахал, сколько собрал.

    – Ну-ну, у нас земля недалеко от Енисейского острога, так все время на разные работы берут – суда, амбары строить, хлеб государев молотить да возить… – Трофим помолчал. – А хуже всего, когда казаки мимо идут да на постой встанут.

    – Получается, в Сибири крестьяне сами себе и своей земле хозяева… Государевы то есть.

    – У поморов оно так же и у нас в Вологодском уезде… – заговорил Никита. – Для чего же с Руси бежать?

    – Земля тут не в пример лучше.

    – Ну не везде…

    – Не везде, – согласился Федор. – Но и доброй земли много, теперь все на Даурию смотрят…

    – Неужели соболей добывать не корыстнее? – спросил Иван.

    Федор задумался надолго, нос тер, покряхтывал:

    – Больно уж хлопотно – дорога дальняя, налови тех соболей, убереги, продай, налоги заплати… Я вот бабу и внучат своих три года уж не видел! Да какой три? Четыре, получается! Что за житье? Скучно. Так и вся жизнь пройдет за этими соболями.

    На улице взлаял Черкан, все прислушались. Вскоре заскрипел снег под чьими-то лыжами, слышно было, как человек разговаривает с собакой.

    – Иван вернулся с путика, – пояснил Федор. – Через пару недель всей ватагой здесь соберемся. Раньше на Покрова сходились, да в этом году соболь мехом поздно созрел, позже и промысел начали. Завтра ить Покрова Богородицы! Светлый праздник!

    Дверь открылась, вошел Иван, поздоровался, стал раздеваться. Федор налил в опустевший котел воды и поставил на горячие камни очага.
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    Утром отстояли службу, Федор усадил всех за стол, рад был, как дитя, – настоящий монах в рясе читал молебствие у него в зимовье. Все бормотал слова из чтения:

    – «Величай, душе моя, к Иисусу Христу молебницу о нас, Богородицу Марию». Так и есть – молебница за нас!

    После службы позавтракали и стали собираться.

    – Верст с двести вам идти, может, чуть поболе, – объяснял Федор перед самым выходом. – Как река поворачивать начнет… – Федор задумался. – Или еще прямо идет – хорошо не помню. Там с левой руки приток подойдет, Куранах называется. Вам по нему верст тридцать-сорок надо подняться, он тоже на запад начнет сворачивать, вот тут вам с него уходить и дальше прямо на юг держать. Там ближе всего к Оленьку будет.

    Федор стоял, обдумывая свой рассказ. Савва просматривал записи, что сделал раньше.

    – Да найдете, чего там мудреного. – В голосе передовщика, однако, не было уверенности. – Затеси смотрите! Костровища где старые…

    – Промышленников не будет дальше? – спросил Данила.

    – В той стороне нет.

    – Как этот Куранах от других притоков отличить? – Савва перевернул листок. – Какой он в устье? Может, в скалах приходит?

    – Сам я по нему не поднимался, мимо проплывали, обычным руслом впадает… неширокий, но и не ключ. Речка.

    – Ну, бывай здоров, Федор, – подал Данила руку. – Спасибо за хлеб-соль!

    Отдохнувшие олени и люди бежали весело, мороз покусывал щеки, но беззлобно, а на солнце так и вовсе было тепло. Куонамка везде уже замерзла на плесах, на перекатах же еще шумела. Причудливо обливала и морозила камни, и они сверкали на солнце. Верст через десять по противоположному берегу началась очередная каменная стена, конца ей не видно было. Мужики любовались Божьим деяньем, подпиравшим синее небо, ухали в ту сторону, скалы отвечали двойным и тройным эхом.

    Так и двигались. Останавливались на обед, давали отдых оленям, сами перекусывали. Места для стана выбирал Инка. Выпрягал оленей и уводил кормить. Остальные ставили чум, готовили дрова и ночлег. Стряпали. Мороженая рыба кончилась, ловить ее стало сложнее, варили из сухой юколы, которой угостили тунгусы.

    На пятый день пути небо с утра стало затягиваться тучами. Когда выходили, полетели снежинки, редкие пока, но мороз отпускал, и все шло к непогоде. Вскоре и лыжи отяжелели, да и олени пошли медленнее – мокрый снег набивался в нарты, приходилось останавливаться и чистить, все поглядывали на небо. На очередном перекуре заговорили, не надо ли уже искать стоянку, но Данила с Саввой настаивали идти.

    Тронулись и вскоре в полынье ниже переката увидели оленя. Трофим с Устином, схватив луки, пошли к нему, зверь заволновался, попытался выбраться на лед, но не смог. Встал, уставившись на людей. Его сбивало течением. С морды и рогов текла вода.

    – Идем, он давно уже тут стоит! – настаивал Устин.

    – Убьешь, его под лед затянет!

    Они стояли недалеко от зверя. Остальные наблюдали поодаль. Привязанный пес Трофима, как обиженный щенок, скулил на всю реку.

    – Надо веревку накинуть, – соображал вслух Трофим.

    – Ближе не подойти, лед херовый!

    Зверь забился изо всех сил, снова выскочил передними копытами на лед, но только проломил немного, замер, тяжело дыша и глядя на людей. Добытчики стояли в нерешительности, лед под ними был тонкий. От каравана отделился Инка. Уверенно шел с маутом[83] в руках, забирая выше зверя. По льду двинулся осторожнее, прислушивался к своим шагам. До оленя оставалось шагов десять-пятнадцать, когда лед под тунгусом стал прогибаться.

    – Не ходи! – в один голос заорали Трофим с Устином.

    Инка широко размахнулся и бросил маут, кожаная петля, не долетев совсем немного, с плеском упала в воду рядом с животным. Он бросил еще раз, и рога оказались в петле. Тунгус побежал к берегу, распуская маут.

    На нартах громко хвалили смелого парнишку и издевались над лучниками. Двумя стрелами добыли оленя, вытащили на прочный лед и стали разделывать. Инка на опушке разжег высокий костер, бросал в него кусочки жира, задабривая духа реки, поймавшего им зверя.

    Мясо было кстати, ради такого дела решили остановиться пораньше. Да и погода вроде хуже не становилась. Так и мело помаленьку.

    Они прошли еще верст пять. Инка неожиданно повернул караван по руслу сухого ручья и стал углубляться в лес. Животные заспотыкались, под снегом были большие камни, тунгус взял за узду передового оленя и повел его, выбирая путь. Савва догнал:

    – Чего свернул?

    – Большая пурга идет, – ответил Инка спокойно, но его узкие глаза глядели настойчиво. Такое редко бывало.

    Савва недовольно глянул на небо, оно было пасмурное, но не предвещало ничего особенного. Подошли остальные.

    – Пурга долго будет, в лес уходить надо, – показывал тунгус вверх по ручью.

    – Похоже, и правда задует, – согласился Устин. – Пусть делает как знает.

    В лесу было потише. Инка постоял, наблюдая за небом и тем, как крутит ветер, и указал место для чума. Сам стал распрягать животных. Занялись привычной работой: кто-то расчищал лыжами снег под чум, другие валили сухие деревья на дрова. Пока готовились, ветер усилился, едва справились с рвущейся из рук ровдугой.

    Все так были залеплены снегом, что не узнавали друг друга. Отряхивались и нагибались в низкий вход. Развязывали пояса, раздевались. В чум заглянул Инка:

    – Давай нада дрова бери! – сказал по-русски.

    – Что? – по-тунгусски переспросил удивленный Савва.

    – Нужно еще дров и большие камни для очага. – Инка застеснялся и перешел на родной язык. – Долго сидеть будем!

    – Сходим, коли кончатся, в лесу-то, не в тундре… – Никита уже снял доху.

    – Ветер худой идет, чум надо снегом засыпать! – настаивал Инка. – Мусун ветра ленивым беду посылает!

    – Кого говоришь-то? – не понял Никита.

    Савва переспросил Инку, тот впервые упомянул в разговоре своих духов. Инка внимательно посмотрел на Никиту и объяснил:

    – Мусун – дух-хозяин. У реки есть мусун, у озера, у огня. Мусун говорит огню: гори, и он горит! – Инка был очень серьезен. – У чума тоже есть мусун, нельзя его злить!

    Послушались тунгуса, принесли еще дров, завалили низ чума камнями и снегом на аршин от земли, обставили нартами. Пока работали, ветер разошелся, несмотря на укромное место, валил с ног, казалось, что он падает на их поляну прямо с неба. Из-за снежных вихрей уже и непонятно было, где верх, где низ. Инка действовал шустрее других, показывал, как лучше сложить дрова, заставил всех занести лыжи в чум, чтобы потом не искать, и взять харчей на несколько дней. Когда все сделали, уже стемнело.

    Развели огонь. Инка сам сложил очаг из больших камней, щедро подбросил смолистых листвяшных дров. Затрещало, дым вскоре вытянуло, а огонь поднялся, освещая уставшие мокрые лица мужиков. Все покряхтывали, морщились от тепла и невольно прислушивались к дурному вою ветра снаружи. Особенно к его диким порывам. Казалось, что и чум пошатывает.

    – Не случалось у вас, чтобы ветром опрокинуло? – спросил Савва серьезно.

    – Плохой тунгус беда знает, – опять ответил Инка по-русски.

    Мужики заулыбались. Больше же всех был удивлен Савва. Он видел, что Инка неплохо понимает русскую речь, и пытался его учить, но тот неохотно выговаривал русские слова. Стеснялся.

    – Ты когда же выучился? – спросил Иван, закуривая трубку.

    – Долго килёдка сидел! – развеселился чему-то Инка, может быть, тому, что сейчас он не в колодке.

    – Учись, Тишка, тунгус в тюрьме выучился, а ты вольным среди них жил и не можешь! – заржал Никита.

    – То Савва ему разъяснял… – улыбнулся Тихон. Он стоял возле огня, сушил полы рясы.

    Устин пристроил на очаг котел со снегом и стал нарезать в него куски оленины. Чум хорошо согрелся, уже и снизу не холодило. Инка сбегал проверил оленей. Вернулся довольный:

    – Добрый олень тунгус давал!

    – Чего они там? Мох копытят али в затишок легли? – спросил Михайла.

    Инка не понял, Савва перевел.

    – Олени в пургу не едят. От ветра прячутся.

    – А если три дня дует?

    – Три дня не едят! У нас добрый олень! – подтвердил Инка по-русски. – Совсем умный!

    – Ну слава богу! – Устин развязывал мешочек с толокном. – Я вот с оленями могу обходиться, и запрячь, и кормовое место им найти… Где олень пойдет, а где нет, тоже знаю, а так вот, чтобы к зверю в душу заглянуть… Это надо тунгусом родиться. По мне, так из всех иноземцев тунгусы самые умные!

    Он отсыпал толченое зерно в большую миску, подумал и добавил еще горсть.

    – Они оленей за братьев своих считают! – серьезно пояснил Трофим.

    Савва переводил Инке.

    – Мой брат – тунгус, олень – мой друг! – важно разъяснил тунгус. – У оленей разная душа бывает, один – дурной, как пьяный казак, другой – гораздо умный, а еще другой – вор, работать не любит! Доброму оленю в глаза посмотришь – в душе тихо бывает! – Инка подумал и продолжил: – В олене большая сила! Бог Буга все вокруг сделал, небо сделал, лес, горы, оленю все это рассказал! Олень лес и горы лучше тунгуса знает! Его всегда слушать надо!

    – Как же вы их режете? – спросил Васята.

    – Олень – добрый! Одежду тебе дает, еду дает, путь дает! Все дает, нет оленя – нет тунгуса!

    – Хлеба у нас негусто, Данила… – Устин высыпал толокно в закипавшую воду.

    – Мяса добудем.

    – На ходу трудно… С этим вот повезло… – Устин подбросил дровишек под котел, вареным мясом пахло уже на весь чум.

    Утром проснулись всё под тот же дурной вой пурги. Кто-то еще храпел, кто-то покряхтывал, не желая выбираться из нагретой постели. У очага возился Васята, разводил огонь. Поднялся и Трофим, натянул унты, доху поверх армяка и, отрезав кусок юколы, стал развязывать вход. Завалило так, что еле выбрался наружу. Их поляну было не узнать – нарты, уложенные с наветренной стороны, едва торчали из снега. За пургой не видно было деревьев, Трофиму на миг показалось, что они снова вернулись в безлесую тундру.

    – Черкан! – крикнул, заслоняясь от пурги и не слыша своего голоса. – Черкан! Черкан!

    Возле входа зашевелился сугроб, оттуда показалась серая морда с комками снега между ушами и на носу. Пес отряхнулся и, с благодарностью глянув на хозяина, взял юколу.

    Проспали целый день, не стали и обедать, вечером уселись вокруг котла. Хлебали настоявшееся варево из оленины. Принюхивались к кислому запаху квашни, что поставил Устин.

    – Завтра лепешек в дорогу напеку…

    – Я как-то больше двух недель сидел под пургой. – Иван облизал ложку и сунул к себе в торбу. – Тюленей шли промышлять, а тут север задул. На острове под балаганом из паруса маялись, дрова кончились, так малый весновальный карбас изрубить пришлось. Едва дотянули до доброй погоды… Морды от сна так затекли, что не узнавали друг друга.

    – А меня раз в пути застала… В тундрах, нигде не спрятаться! Нарты да собак пяток! – Устин собрал в миску обглоданные ребра, протянул их Трофиму. – На-ка, Черкану! Еле тащимся, ветер все сильнее, снег повалил – ничего не видно! – Устин замолчал, припоминая. – То ли Бог сжалился, то ли собаки поняли, что нам кирдык приходит. В тундре снега немного, не закопаться, так они меня к какому-то озерку приволокли. А там и кусты, и снега по пояс. Нарты поперек ветра поставил, яму вырыл, ну и залег. Собаки тоже в снег закапываются, ко мне поближе лезут, я одну прогоню, с другого бока другая ползет!

    – И спал бы с собакой – все теплее! – волновался Васята.

    – Да ну! В снегу одному ловчее. Не холодно. У меня с собой кукуль олений был. Так и замело.

    – Сколько раз такое слышал… А как же дышать? – спросил Савва.

    – Да уж не задохнулся. Когда дышать нечем, всяко проснешься!

    – И долго ты так?

    – Нет, на другой день стихло к обеду, будто и не было ничего.

    – Инка, а ты, когда пурга, что делаешь? – обернулся толмач к тунгусу.

    Инка на коленке, подложив дощечку, ловко резал шкуру добытого оленя на тонкие полоски, по кругу резал, и полоски-бечевочки получались очень длинные. Собирался веревку плести.

    – Дюкча[84] сижу.

    – А если поехал куда-то далеко без чума, а погода испортилась? Пурга поднялась?

    Инка отложил работу и посмотрел с недоверием:

    – Зачем без чума поехал? Совсем дурень худой?

    Все рассмеялись.

    – Они тут родились, у них и дела самые простые, и время по-другому бежит, а православному мужику Бог смекалку дал да терпенье. Сколько раз такое видывал – конь не выдерживает, встает, а то и падает, собаки ложатся, а мужик без жратвы и без отдыха бредет помаленьку. Как и жив, непонятно, глядишь, и приволокся.

    – Не накаркай на дорогу, Устин, – перекрестился, позевывая, Иван.

    Утро следующего дня не принесло ничего нового, все так же выло за нетолстыми стенками тунгусского жилища. Поели Устиновых лепешек и опять завалились. Так и ночь наступила, а тише не стало. Все бока уже отлежали.

    Пурга как начинается, так и уходит. Утром в чуме стояла непривычная тишь.

    Инка выбрался из кукуля, оделся и развязал вход. Редкие снежинки медленно падали с пасмурного, едва начавшего светлеть неба. Черкан ткнулся ему в ноги. Инка привычно погладил умную собачью морду и направился в лес. Примораживало как следует, и без того крепкие снежные надувы прихватило коркой. Лес было не узнать, снег налип с наветренной стороны, и стволы лиственниц строго пополам были разделены на черное и белое.

    Вчера вечером он перегонял оленей в небольшую лощинку, прикрытую от ветра густой ольховой порослью, но сейчас здесь были только два быка – позванивали в нетерпении колокольцами на шеях: он их привязывал, могли убрести далеко и увести за собой других. Инка отвязал оленей и повел в сторону Анабара, оттуда доносились глухие звуки жестяных колокольцев.

    Олени копытили мох на тундряном берегу, здесь продувало и снега было немного. Тунгус достал кожаный мешочек с серой соленой землей, что дали тунгусы.

    – Мок-мок-мок! – позвал и погремел мешочком с привязанным бубенцом.

    Животные и без того уже шли к нему за привычным утренним угощеньем. Распихивая друг друга, тянули мягкие теплые морды и языки. Инка кормил, гладил мощную шею вожака и благодарил Сэвэки – духа-хозяина Верхнего мира, что сохранил животных. Сэвэки был добрый дух, никогда не оставлял людей леса и их животных.
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    Савва всю пургу засыпал и просыпался с одной свербящей мыслью – Куонамка здесь явно начала поворачивать на запад, и на этом переходе мог быть приток Куранах. Беспокойство, скорее всего, возникло из-за пурги, от невозможности что-то делать, но на третий день он уже как следует побаивался не найти речку, ведущую на Оленек. Он хорошо помнил свои записи – по Куранаху надо было подняться сорок верст и потом снова искать выход с него… До Оленька там останется верст тридцать.

    Если сейчас промахнуться и уйти не по Куранаху, а по другой речке, а потом еще раз промахнуться…

    У Саввы была только эта сказка промышленника. Когда он его слушал, не особо беспокоился – если по Куранаху ходят тунгусы и казаки, то какие-то следы ночлегов или просто костров обязательно будут в устье. Теперь же всё замела пурга, даже и затеси на стволах деревьев. Подошел к Даниле:

    – Надо левой стороной ехать… Все речки будем смотреть!

    Данила поднял на толмача опухшие от долгого сна глаза. Кивнул, не очень понимая его муки, и продолжил увязывать постель. Двинулись. Небо было серое, в тучах, но временами становилось как будто посветлее. Морозец хорошо прихватывал. Олени, оглашая реку резвыми скрипами полозьев, волокли нарты по крепкому насту. И для лыж была самая погодка, усы и бороды людей обмело седым инеем. Вскоре, однако, втянулись, и от трехдневного безделья не осталось следа.

    По пути осматривали небольшие ключи и притоки, они были безжизненные, только к обеду слева пришла первая большая речка. Савва достал маточку. Куонамка текла не на запад, как объяснял промышленник, но на юго-запад, речка же шла на юг – туда, куда им и надо было. Смущало, что в ней почти не было воды – между камнями сочилась.

    Осмотрели опушку леса, нашли несколько пеньков от давно срубленных деревьев. Савва с большим сомненьем разглядывал безымянную пока речку.

    – Не знаю, Данила!

    – Чего?

    – Куранах должен быть больше, издалека бежит…

    – Я схожу гляну тропу. – Трофим отвязал пса от нарт и направился в лес.

    – Еще бы верст десять-двадцать проехать, вдруг большой приток будет? – Савва все смотрел с недоверием.

    Стали готовить еду и поднимать чум. Когда закончили, вернулся Трофим.

    – Тропу недавно, этим летом подновляли, – рассказывал, снимая верхнюю одежду. – Казаки ходили или промышленники.

    – Почему казаки? – спросил Савва.

    – Нетолстые стволы топором, одним ударом рублены… Тунгусы пальмой просекаются, той не сразу свалишь, – объяснил Трофим. – С Руси люди шли, без оленей, на себе все тащили. Или оленей в поводу вели, с нартами там не пройти.

    – Ты все сомневаешься? – Устин, отклоняясь от дыма, ворожил над котлом, похлебку готовил.

    – Уйдем не по той речке, долго будем кружить… – Савва пытался вообразить себе неведомый путь, казаки и промышленники обычно пользовались тунгусскими тропами, поэтому и ждал, что к Оленьку поведет проторенная аргишница.

    – Когда вожа нет, всегда так, бывает, и покружишь! – заговорил спокойно Иван, нащупывая кисет. – Надо налегке тот Оленек разыскать.

    Устин вытряс остатки гороховой муки в закипевшую воду.

    – Все, гороху больше нет, спать теперь не так вонько будет! – Он помешал в котле. – Зачем нам всем дальше идти? Савва с кем-то до Оленька дойдет, грань ясна будет, чего еще?

    Все молчали, понимая, к чему клонит Устин.

    – Так и будем шарахаться?! У нас хлеба на два месяца осталось, а на Анабаре и рыба добрая, и зверь есть… Надо возвращаться к карбасу, там избу рубить.

    – Ты уже это предлагал, Устин. – Савва повернулся к Даниле. – Раз уж мы здесь, чего же возвращаться?

    Колмогор молча курил трубку.

    – Жрать чего будешь?! – Устин глядел на толмача как на неразумного. – Морозы добрые встанут – из чума носа не высунешь! Ты в лесу – ни уха ни рыла, а за всех решаешь!

    – Если мы распишем путь на Лену, – Савва встал с досады на Устина, что опять заводит тот же разговор, – наш чертеж в приказной избе хранить будут! Возьми и гляди! Люди уже не будут гадать, так вот, как мы сейчас!

    – Ей про лепешки, она – не продерешь ли! – начал злиться Устин. – Сдуру можно и хрен сломать!

    – Чего ты бздишь, Устин! – Михайла сидел у самого огня и резал ножом какую-то фигурку из деревяшки. – По Оленьку и в Якутский скорее попадем. Так ить прямее! Так, что ли, Савва?

    – Прямо, Михайла, только ворона летает! – Устин помолчал. – Как следует хлебнем, если дурьмя полезем!

    – На Оленек пойдем, – спокойно заговорил Колмогор, выбивая трубку. – Федор сказал, там и промышленники, и тунгусы есть, а зверя и рыбу всяко сыщем. Завтра эту речку разведаем.

    Утром собрали с собой харчей на неделю, уложили в сумы. Ждали Инку, он проснулся первым, привел оленей, сам верхом на любимом своем вожаке куда-то исчез. Выпили еще дымного кипятку, начали уже гадать, куда он делся, как явился тунгус. Солнце уже начало подниматься над лесом.

    – Инка тропа нашел! – улыбался умными щелочками глаз.

    – Чего ее искать, вон она! – Устин, недовольный задержкой, начал было навязывать сумы на оленей.

    – Зачем олень клади?! Нарта клади! Инка добрый путь нашел! Тунгусы не здесь ходи, там ходи! – Он показал вниз по Куонамке. – Весь аргиш[85] нарта тащи!

    Все смотрели с недоверием, особенно Савва, – Инка этих мест не знал, а казачью тропу терять не хотелось. Заговорил с Инкой по-тунгусски. Стал объяснять про Оленек, тунгус согласно кивал, он все отлично понимал.

    – Надо его послушать, – вмешался Трофим, надевая лыжи. – Тунгусы в лесу как дома.

    Вчетвером двинулись за Инкой, он повел вниз по Куонамке. Через полчаса он свернул к лесу и остановился на опушке. Одна из лиственниц была засечена пальмой, в засек была засунута скрученная кольцом ветка. Инка снял ее и стал считать зарубки:

    – Тунгусы здесь жил, четыре чума ставил. Все туда ушел. Далеко! – Он показал на другую ветку, она была засунута в зарубку над первой.

    – Почему далеко? – Савва глядел внимательно.

    Инка перешел на родной язык и терпеливо объяснил знаки, оставленные тунгусами: если ветка лежит наискосок и вершинкой вверх, значит, ушли далеко. Если бы переходили близко, оставили бы зарубки, сколько хотят сделать дневных переходов.

    Тунгусская тропа была хорошо прорублена, олени, запряженные в нарты, свободно проходили везде. В узких местах нарты бились о деревья, раны на них затекли смолой – старая была дорога, не один десяток лет ею пользовались.

    К обеду Савва начал сильно сомневаться. Тропа все время петляла, выводила на обширные поляны, которыми было удобно ехать, но маточка показывала, что они сильно отклонились на запад и уже явно были не в той пади. То есть ехали не по той речке!

    – Куда же эта тропа ведет? – спросил Инку.

    – Не знаю. – Инка был чем-то доволен, может быть, тем, что стоял на путях своих вольных сородичей и дышал вольным воздухом своих гор. Сейчас не его везли, а он сам выбирал путь для всех. – Вперед ходи надо, там все понимай! Тунгус здесь зачем просто так ходи?!

    Все стояли слегка озадаченные. Оставалось положиться на уверенность Инки, да и Трофим спокойно рассудил, что дорога так может идти.

    Только на другой день, поднявшись на невысокий перевал, увидели сверху их речку. Перекусили на берегу и меньше чем через час уже ехали тундрой. На юг, как им и надо было. Снега здесь сдувало ветрами, олени бежали легко. Савва не понимал, как Инка – он ехал верхом – выбирает дорогу в этом открытом, слегка всхолмленном просторе, и все время поглядывал на маточку. Тунгус же уверенно погонял оленя. Забрались на бугор и увидели камни, сложенные кучкой. Инка слез с оленя, расковырял камень из-под снега и, что-то пошептав, положил его сверху.

    С бугра хорошо было видно, что далеко впереди поперек их пути обнадеживающе темнеет широкая лесная полоса – явно речная долина. За ней поднимались высокие горы.

    Начинало смеркаться, когда их оленья тропа, преодолев несколько распадков с речками и ручьями, спустилась в пойменный лес и вскоре выбралась на открытое пространство широкой заснеженной реки. Хорошо уже окоченевшие, вылезли из нарт. Было тихо, все вокруг погружалось в сумерки. Река перед ними была больше Куонамки и больше Анабара.

    – Оленек?! – щурился Данила на скалы другого берега, до них не меньше чем полверсты было. Повернулся к Савве. – Добрались!

    – Ничего другого тут не может быть… – напряженно вглядывался в реку чертежник. – Не должно быть.

    – Ну тогда Вилюй! Тоже не худо! – Пятидесятник глядел весело, но и с уважением.

    – Нет! Оленек должен быть! – Савва наконец улыбнулся и потер варежкой застывший нос.

    Трофим тоже улыбался, Инка о чем-то оживленно разговаривал с оленями.

    Ночлег готовили в темноте. Примораживало крепко, поэтому балаган поставили получумом, разожгли огонь, попили кипятку с сухарями и сушеной рыбой и стали устраиваться. Было тесно, Трофим с Инкой тут же заснули сидя, Савва же все время просыпался от холода, подбрасывал дров и снова думал, мыслей было много. Так и дремал вполглаза. Данила завозился рядом, высунулся из-под одеяла:

    – Не спишь?

    – Нет, – шепнул Савва.

    Данила скинул одеяло и достал табак. Савва сидел, уткнувшись взглядом в костер.

    – О чем думаешь?

    – Неловкий я в лесу… И половины того не могу, что мужики умеют. Они нигде не пропадут.

    – И чертеж они могут?

    – Ну, – усмехнулся Савва.

    – Все они понимают, слышал бы, как Фома Черкас твои чертежи мангазейским расписывал.

    – Устин не хочет дальше идти. Места на Анабаре богатые, а в Якутском ему что? – Савва помолчал, разглядывая огонь. – Скоро морозы начнутся, а идти еще, может, и тысячу верст. Может, и прав Устин, что я тут…

    – До морозов надо успевать, к концу ноября на Лене будем.

    – Кто это знает? – Савва все думал о чем-то своем. – Повезло сейчас, был бы это не Куранах, впустую проходили бы.

    – Значит, кто-то нам помогает. – Пятидесятник зевнул, окончательно просыпаясь, и кивнул на черное небо. – Давай-ка расшевели костер, поедим да собираться станем.

    – Спать не будем?

    – Да вроде подремали малость.

    Олени уверенно бежали своим вчерашним следом. Впереди Инка верхом, с невьючным оленем в поводу, за ним нарты Трофима со всей поклажей, последними ехали Данила с Саввой в одних нартах. Инка на остановках менял самого уставшего оленя на свежего, и уже к полудню добрались до места их ночевки. Это было больше чем полпути, до Куонамки оставалось верст двадцать. Узкая пешая тропа вела отсюда вдоль берега, тунгусская же чистыми полянами уходила в сторону, к перевалу. Мело, но видно было неплохо, решили ехать одним днем.

    На реку выбрались уже в полной тьме. Двинулись берегом в сторону устья Куранаха. До него было версты три, чуть больше, но олени так устали, что начали обессиленно ложиться на снег. Выбрались из нарт и пошли пешком.

    У Саввы от бессонной ночи и голода разболелась голова. Каждый шаг отдавался болью. Время от времени снимал шапку и варежки, запихивал их за пазуху – холод отвлекал. Останавливались отдохнуть, олени тут же ложились и даже головы опускали на снег, мужики тоже падали на нарты, только тунгус не присаживался, певуче разговаривал с животными, подбадривал.

    Савва не знал, сколько прошло времени, когда впереди услышал радостный, с подвизгиваниями лай Черкана. Встали, прислушиваясь.

    – Знает, что хозяин идет! – устало улыбнулся Данила.

    – Ветер от нас… – Трофим соскреб с усов сосульки. Повернулся к Савве. – Ты как?

    – Живой… – шепнул толмач. – Олени пса услышали и уже не ложатся!

    – Что? – не понял Трофим.

    – Как и выдержали… – шевельнул Савва одними губами.

    В чуме, однако, им не особенно обрадовались. Иван второй день лежал больной, еда в нем не держалась. Тихон от него не отходил, заваривал своей травки, иногда они о чем-то разговаривали негромко, в другое же время монах просто сидел рядом. Один Иван и улыбнулся, услышав голос Данилы.
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    На другой день отсыпались. Устин проверил сети, попало немного, но на жиденькую уху хватило. Ивану как будто стало получше, поднялся, сел со всеми к котлу.

    За обедом обсуждали недалекий, два-три дня пути, Оленек. Всем казалось, что и Лена где-то там уже рядом. Все это было вилами по воде писано, но даже молчаливый Никита вслух заскучал по Якутскому. Непонятно было с Иваном: потянет ли?

    – Чего уж, ребята, помирать все равно когда-то придется… Я как все! – Иван рыбы не ел, только попил юшки, но и с нее тошнило.

    Все молчали. Сыроватые дрова шипели в очаге, да Инка хрустел снегом снаружи.

    – Мы от моря на шестьсот верст поднялись, – нарушил тишину Савва. – До Лены вроде того, немногим больше… Получается, все равно, в какую сторону идти.

    – Ты нарочно, что ли, дурнину эту прешь? – негромко, но с грубой досадой перебил Устин. – Не надо нам к морю волочиться, нам до карбаса неделя ходу! – Устин помолчал, оглядывая других, но поддержки не нашел. – Смотрите сами! Только ведь не знаешь ты хорошо, сколько нам до Лены идти… Да с хворым Иваном!

    – Всяко ходили, Устин, и раненые, и помороженные, все в руках Божьих, Васька вон до сих пор хромает! – Никита достал кисет и стал шарить трубку.

    – Верно, Никита, – улыбнулся Иван. – Господь рассудит, так и нынче ночью загнусь, вас тянуть не буду.

    Уже стемнело, а Данила с Иваном все сидели у костра. Северное сияние играло на западе. Оно было необычное сегодня – словно непогасшая заря, почти без всполохов, ровно разлился по небу редкий сине-красный огонь. Разговаривали о чем-то негромко, а больше молчали.

    Утром стали собираться на Оленек.

    Пять дней тащились. В трех местах поставили высокие поворотные кресты, в тундре сложили несколько каменных туров, обозначая дорогу. Нарты были перегружены, не отдохнувшие как следует олени уставали уже к обеду. Приходилось их облегчать, брать на плечи часть груза, а на подъемах вытаскивать и нарты. В середине пути, как раз в тундре, испортилась погода – ветер со снегом полетел навстречу. И дышать, и двигаться стало совсем трудно. Иван чувствовал себя неплохо, он ехал в нартах, виновато поглядывал на товарищей, что везут, как куль муки. И кажется, страдал от этого больше, чем от больного сердца. Но Данилу было не умолить.

    На Оленек вышли в полдень. Накануне ночью метель стихла, завернул крепкий мороз, не только мужики, но и похудевшие животные обросли вокруг ноздрей и больших черных глаз седым инеем.

    Остановились, разглядывая простор реки, к которой они так долго добирались. Противоположный берег тянулся высоким заснеженным обрывом, от которого отражалось солнце. Вольная река была белой и чистой, ее тоже ярко желтил промороженный солнечный свет.

    – Будто в рай приволоклись… – довольно просипел монах. – Свет-то какой, глазам щекотно!

    – С языка снял, – улыбался Михайла.

    Тихо было, только олени, высунув длинные языки, сопели тяжело и громко. Но, кажется, и им нравился этот залитый солнцем морозный простор.

    – Добредем до того ключа? – предложил Устин, указывая на другой берег, где пойма небольшой лесной речки, раздвинув обрыв, уютно спускалась к Оленьку.

    Пересекли Оленек, стали разгружаться, таскали пожитки вверх по речке. Через час уже и чум стоял на просторной поляне над рекой, и дрова явно с лишком были заготовлены. На солнце было не холодно, работали в одних армяках, откуда-то и силы явились трунить друг над другом. Время от времени кто-то застывал, вглядываясь в просторы. Оленек сверху далеко был виден в обе стороны. Устин поэтому и стряпню наладил не в чуме, а на воле.

    Расселись вокруг костра, ожидая еды. Лица у всех осунулись после долгой, не сильно сытой дороги. Самым тяжким все же был холод тундры, его и вспоминали. И мороз не так чтоб лютый стоял, а на открытых просторах пронимал до самых костей. От этого холода и уставали.

    Утром встали поздно. Солнце давно висело над тундрой на другой стороне Оленька. Разбрелись по делам, кто на рыбалку, кто в лес. Михайла с Тихоном решили поставить поклонный крест на каменистом бугре чуть выше их стана. Придумал это дело монах, но кузнец охотно согласился и отправился в лес за лиственницей. Теперь тесал ее острейшим топором. Улыбался чему-то своему.

    Иван с Данилой пересмотрели харчи. Как ни поджимались, а ржаной муки осталось всего восемь кулей – сорок пудов, часть ее была подпорчена водой. Был еще пудик круп, столько же соленого сала, рыбий жир, порса и сухая икра, что дали тунгусы. Юколы немного…

    – Если бы Трофим птицу не добывал, совсем худо было бы. – Иван принялся складывать все обратно по кулям и рогожам.

    – Кабы знать, сколько идти… – Данила задумчиво почесывал отросшую бороду. – Постоим здесь пару-тройку дней, может, лося добудем. А то тунгусов найдем, купим еще оленей.

    Савва сидел в чуме над небольшим черновым наброском всей огромной земли от Якутского острога до моря. Чертить нельзя было, чернила мерзли, да и нечего было чертить, думал сосредоточенно. На его рисунке восточной гранью была Лена, с запада – Анабар. Где-то между ними тек Оленек. Многого здесь не хватало. Он выходил из чума и подолгу стоял с маточкой, прикидывал только что проделанный путь от Куонамки. Устье Анабара, по всем его соображениям, было почти строго на севере, примерно в семистах верстах. Лена текла так же. Получалось, что если идти на восток, то на Лену можно было попасть как раз к Жиганскому острогу. Он глядел в бумагу и начинал сомневаться – как-то все слишком гладко было… Страх наваливался. Он не один и не два раза мог ошибиться в определении направлений или расстояний, и эти ошибки дали такую картину. Она могла быть не просто не такой, но совсем иной. Оленек тек здесь с запада на восток – это больше всего и смущало: в его понимании он должен был идти с юга на север, как Лена, Хатанга и еще дальше Енисей. Могло быть и так, что большая река, на которой они остановились, была совсем не Оленьком, а его притоком или еще какой-то неизвестной ему рекой. Надо было искать тунгусов, знающих эти края.

    С реки вернулись Устин с Никитой. Лед уже был толстый, промаялись полдня, пока нашли яму поглубже и поставили сети. Трофим пришел уже в сумерках, довольный – трех соболей принес и пяток рябчиков.

    Вечером все сидели в чуме, разговаривали о монахе, который поклонные кресты готов был на каждом повороте реки ставить. Крест уже был сделан, гладко вытесанный из желтоватого дерева, лежал возле чума. Михайла прошел по нему незатейливой резьбой, осталось надпись сделать. Утром собирались ставить, монах по этому случаю постился, одну воду пил.

    – Тишка уж больно ладное место для него нашел, – благодушествовал Михайла, довольный тем, как получился крест. – Прямо над обрывом, как птица полетит!

    – Не упадет?

    – Камнями привалим, сто лет простоит.

    – Доброе место, я смотрел, – улыбался Иван. – Поплывут люди мимо, как не взойти лоб перекрестить.

    На исходе ночи, под утро уже, Иван проснулся от тревоги, она пришла как беспокойство, но вскоре его всего охватило сильное волнение. Черно было в чуме. Мужики пели носами на разные голоса. Тревога была плохая, непонятная. Иван привычно прислушался к сердцу, с ним что-то происходило. За последнее время он вроде бы и свыкся со своим страхом помереть, иной раз уже и согласен был, но теперь как следует струсил и нехорошо заволновался, потянуло выбраться куда-то, уйти от этого страха. Он скинул одеяло и стал застегивать меховую поддевку, руки плохо слушались.

    Снаружи было морозно, но холода он не чувствовал, даже казалось, что и полегче делается от стылого воздуха. Сел на бревнышко. Темное небо над простором реки все было в звездах. Иван достал табак, разглядывая знакомые созвездия. «Как летом высыпало, к морозам, видно…» – подумал, невольно радуясь обзорному месту. От первого глотка табака слабость пошла всем телом, даже и затрясло слегка, и голова закружилась сильнее обычного, он положил трубку на снег, засунул руку под одежду, погладил бок, где билось сердце. Он его слышал. «Что же, помирать, что ли, хочешь? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного…» – заговорил про себя привычно, молитва всегда успокаивала, но дальше не знал, чего просить. Он не понимал, что вывело его из чума. «Там только Бог, ни распрей, ни подлости людской…» – пришли тихие слова монаха. Мысли о далеком доме явились, он часто ему виделся в последнее время, о домашних, которых он давно уже представить себе не мог, имен не помнил внукам… Но они как-то пришли и будто встали вокруг. «Простите меня, прости меня, Авдотья… Прости, коли сможешь. И благословить вас не смею. Сам проволочил жизнь свою в дальних краях, одному, видно, и помирать».

    Слабость стала проходить, Иван прислушался к себе, улыбнулся осторожно на свою трусость, так уже не раз было, потянулся за трубкой… и стал сползать с бревна. Руки и тело не слушались, голова запрокидывалась, но где-то внутри, в душе, все было ясно, как никогда, – из ночного сумрака на него лучился тихий свет, такой прекрасный, что хотелось глядеть и глядеть в него, Иван боялся, что сиянье это кончится, но оно не кончалось, тихое сиянье окружало Ивана, заполняя собой все пространство. Ангелы открывали ему небесные врата.

    – Господи, Иисусе Христе… – шепнули благодарные губы.

    Нашел его Данила. Небо начало светлеть, на востоке забрезжили первые яркие перышки зари. Иван лежал на спине. Одна рука на груди, словно искала крест, другая у остывшего костра. Открытые глаза застыли в небо.

    – Иван! – Данила опустился на колени, подхватывая голову, затормошил по щекам, но отдернул руку.

    Его старый и единственный друг был ледяной. В уголках глаз замерзли слезы. Данила машинально протер их, развернул Ивана головой на бревно. Тело было тяжелое, окоченевшее. Рука у костра примерзла к земле. Данила отодрал ее и обреченно сел рядом. Увидел недокуренную трубку. Она тоже была ледяная. Данила грел ее в руке и машинально вспоминал, что в прошлом году на Юдоме было похожее, но тогда Иван пришел в себя. Поправил шапку на голове друга и стал раскуривать трубку. Она еще пахла Иваном, он недавно держал ее во рту. Сколько раз они раскуривали трубки друг другу. «Ваня, Ваня…» Данила тянул в себя дым, который только что тянул в себя Иван, и его омертвевшему мозгу казалось, что время пошло назад, вот и трубка уже дымится… что Иван сейчас выберется из чума и скажет: «Набей-ка и мне табачку, друже!»

    Обнял за голову, прижал ее к себе и курил. В душе было пусто. В чуме зашевелились, пятидесятник недовольно обернулся, не хотелось, чтобы кто-то сейчас вышел. Но там уже заговорили, Никита громко чихнул, потом еще раз, остальные рассмеялись.

    Весь день прошел в горьких хлопотах. Ивана любили, и хоть причина ясна была, куда от нее деваться, а горевали все. Тихон не отходил от покойного – читал и читал. Данила рядом сидел.

    В походах по-разному случалось, бывало, убитого в тот же день закапывали, но тут, не сговариваясь, решили хоронить, как положено, на третий день. Покойник лежал будто живой, ничего в обычно приветливом остроносом лице помора Ивана Лыкова не изменилось. Будто отдохнуть прилег. Даже глубокие морщины на лбу маленько поразгладились.

    Взялись долбить мерзлую землю пешнями и топорами. Камни вытаскивали руками. Сразу две ямы копали: большую – Ивану, поменьше – под крест. Михайла сел за надпись. Тихон пытал, что собирается писать, но кузнец отогнал всех и работал молча. Распятого Иисуса Христа вырезал в центре, потом за буквы взялся. Когда закончил, все прочитали:

    Сей крест поставлен в память Ивану Лыкову. Лета 7151-го ноября в 10-й день.

    Прими душу его, Господи!

    Мужики одобрили. Монах был не очень доволен, но ничего не сказал.

    К вечеру поставили. Крест был почти четырех саженей высоты, с тремя поперечинами. Тяжелый. Выровняли по отвесу, засыпали яму и придавили большими камнями. Садящееся красное солнце подмалевало и без того теплую, желтую листвяжную древесину. Рядом зияла черная могила.

    12 ноября в полдень простились с Иваном Лыковым. Тихон читал, мужики стояли без шапок, крестились мозолистыми корявыми пальцами, разглядывали слегка потемневшее лицо Ивана, а больше гроб. Домовина ладная получилась, два дня тесали, но лучше бы ее не было.

    Инка, молчавший все эти два дня, поняв, что молебен окончился и покойника сейчас опустят в могилу, неожиданно присел к лицу Ивана, заплакал горько и громко и заговорил с ним по-тунгусски.

    – Чего он? – зашептали мужики.

    Савва нахмурился, подумал, переводить ли, но перевел:

    – Спрашивает, почему Иван, такой хороший человек, и умер.

    Сели за трапезу. Оленек оказался щедрым, рыбы богато попало. Уху жирную сварили, нажарили. Устин напек лепешек из пшеничной муки.

    Тихон прочитал молитву, благословляя поминки.

    – Скажи слово, Данила.

    Данила поднял на всех убитый взгляд. Говорить ему не хотелось. Помолчал.

    – Вина бы я сейчас выпил за Ваню… Сколько было бы, все бы и выпил! – Пятидесятник опустил голову, поморщился с досадой. – Чего я, вы и сами его видели – верный человек, честный, людей не обижал, от работы не бегал. Домой хотел идти, внучат поглядеть, да вот как вышло.

    – Не гневи Бога, Данила, у Ивана получилось быть человеком, – спокойно, будто речь шла не о покойнике, подал голос Михайла.

    – Получилось! – поддержал кузнеца Устин. – А домой кто из нас попадет? Были бы мы другие, не сидели бы сейчас в этом чуме.

    – Иван не злой был на драку, а товарищей никогда не бросал, и под пулю лез, и в свальном бою не робел… – негромко заметил Никита. – Ивану такая жизнь по душе была.

    Все молчали. Правду говорил Никита Устьянец.

    – Что, Тихон, принимает таких людей Господь? – продолжил рассуждать Никита, его и самого, видно, это беспокоило. – Иван ведь не одну иноземную душу загубил.

    – Так то – басурмане! – недовольно поморщился Василий.

    – Кровь людская одного цвета, молитесь за него. – Монах поднял на товарищей особенный свой взгляд, улыбка чуть тронула губы: – Не горюйте о нем, у человечьей жизни одна цель – Бог! Иван ее достиг!
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    Данила с утра ушел к могиле, разжег костерок на опушке. Там и сидел в одиночестве. Голова была пустой, простая мысль, о чем он никогда и не думал, всё оттуда вытеснила – у них с Иваном была одна жизнь, много-много лет одни радости и опасности… Простые мужицкие заботы друг о друге. Потому и понимали друг друга без слов – они были больше чем братья. И вот их зачем-то развели, он, Данила Колмогор, сидел у огня, а Иван Лыков лежал в ледяной земле. На реке Оленек, куда они вместе так стремились.

    Данила поднял голову на крест – он и правда словно парил над обрывом.

    Внизу через реку шли двое на лыжах, Данила пригляделся – Никита с Устином отправились по сети. Трофим тоже ушел нынче за своими соболями. Жизнь продолжалась без Ивана.

    Савва, как обычно, сидел в чуме с бумагами. Приоткрыл вход, чтобы светлее было, и думал. Записи разговоров с промышленником Федором перечитал внимательно – тот про высокие хребты говорил, что надо преодолеть к Вилюю. По всему выходило, что они все же были на Оленьке, вдоль этих хребтов он и тек с запада. Обе Куонамки так же шли. Душа толмача начинала волноваться – хотелось точно узнать, как эти горы дальше тянутся. Высокие хребты, разделяющие реки, были для чертежа важнее самих рек, он уже и на бумаге их видел. Теперь лучше всего было бы подняться вверх по Оленьку верст хотя бы на сто – многое прояснилось бы.

    Он нервно вставал, собираясь идти говорить с Данилой, но тут же садился: не надо было его сейчас трогать. Снова думал, воображал, что он с Инкой ездит на оленях, куда ему надо, и чертит… У него была целая стопа черновых набросков, достаточно и чистой бумаги, чернил и свечей, но чертить грань он не начинал. Чернила мерзли даже у огня, выходило очень грязно.

    Савва убрал все в ларец и вышел из чума. Народ разбрелся, у костра сидел Василий с какой-то починкой, да Устин отмывал свою глиняную корчагу, которую очень берег, в ней он ставил тесто.

    – Михайлу не видели? – спросил Савва.

    – С Тихоном лес валят, – кивнул Устин на звуки топоров в лесу выше чума. – Монах часовню хочет ставить.

    – Часовню?

    – Ну.

    – Нам же идти…

    – Данила здесь хочет поминать Ивана на девятый день.

    Савва стал подниматься натоптанной тропинкой. На большой ровной поляне часть деревьев уже срубили, стволы были очищены от веток и сложены друг на друга. Михайла, раздетый до рубахи, заканчивал обрубать очередное бревно. Закатил его на другие, уже готовые, и надел армяк. Из леса показался Тихон с комлем ствола на плече.

    – Сколько же строить будем? – спросил Савва.

    – Тихон пост на себя наложил: не уйду, мол, отсюда, пока часовню не поставлю. Мне аналой велел сладить. – Михайла достал курево. – Так, что ли, Тишка?

    Снизу поднимались Василий с Устином и Инка.

    – Зимовье здесь надо ставить, а не часовню! – Устин с утра спорил об этом с монахом. – Девять дней только восемнадцатого будет – ноябрь заканчивается, куда нам в эту пору идти? День уже короткий – чихнуть не успеешь! Скоро и вовсе полная ночь встанет!

    Он помолчал, оглядывая мужиков.

    – Зимовье поставим, в тепле будем, потом уж и часовню сладим.

    – А на Лену когда же? – не понимал Михайла.

    – К весне ближе! Здесь надо пересидеть худое время! Или я опять криво толкую?

    – Все правильно, – поддержал Василий. – Зимовье рубить надо.

    – Я не против, – спокойно сказал Савва, не веря своему счастью – сам мысленно уже поднимался по Оленьку.

    – Надо с Данилой решать, – заговорил Михайла, выбивая трубку. – Захочет он два месяца здесь сидеть?

    – Не два, а поболе…

    Вечером Данила легко согласился, как будто и сам об этом думал. Все понимали: от Ивана ему неохота уходить. Стали обсуждать завтрашнюю работу, долго не могли уснуть. Понятное и знакомое дело взбодрило, устали уже от неопределенности последних дней и даже недель, когда приходилось идти, и идти не очень понятно куда, вслед за Саввиными гаданьями, которые не всегда и сходились друг с другом. Собирать ясак, пусть даже и силой, было намного проще.

    Избу решили ставить просторную – две сажени на три, и еще лабаз для харчей. Одно было плохо – светало поздно, часов в девять, а в пять уже было темно. Данила в разговоре не участвовал, за передовщика всей рубки как-то само собой признали Устина.

    Утром Устин сварил кашу из толокна, приправленную порсой и салом, поставил на стол:

    – Все нам не нужны, – распоряжался предстоящей работой. – Ты, Трофим, ступай по своим делам. Никитка, по сети, видно, пойдешь?

    – Пойду, не то вмерзнут.

    – Ну-ну… – Устин остановился взглядом на толмаче. – Мха для конопати натаскайте с Тихоном…

    – Он замерзший, как его… – Савва собирался плотничать, топор у Василия попросил.

    – Ничего, я знаю, натаскаем, – согласился монах.

    Поели. Тихон встал, крестясь, и начал молебен на добрую работу.

    Темно еще было, когда поднялись на поляну, выбранную монахом для часовни, чуть только небесный свет забрезжил. Разожгли костер. Устин замерил торец бревна растопыренными пальцами:

    – Такие чтоб были в комле, тоньше не рубите!

    Мужики с топорами разбрелись по лесу и зазвенели промороженной древесиной. Вскоре первое дерево опасно закряхтело в темноте и стало валиться с громким морозным треском. За ним ухнуло другое, потом и третье. Стесывали сучки, отрубали нужный размер и тащили на поляну Устину.

    На месте часовни, чуть глубже в лес, подальше от обрыва, и решили ставить зимовье. Монах не противился.

    Когда рассвело, к вчерашним бревнам добавилось еще столько же. Устин выкатил самые толстые. Уложили их на землю, прикидывая, как встанет изба, и взялись вырубать чаши-замки и протесывать остро пахнущие смолой стволы. Устин размечал бревна чертой, чтобы плотно сошлись друг с другом, Василий с Михайлой тесали. Вскоре пришел Никита и тоже встал на укладку сруба.

    Работников было много, лес под рукой, к обеду все нужные бревна, даже и с запасом, были стасканы. Два нижних венца будущей избы уже лежали связанные. Устин прошел, проверяя. Сработано было крепко, без щелей.

    – Добро, конопать надо класть, айда обедать!

    В темноте уже заканчивали, при свете двух костров. Семь готовых, проконопаченных мхом венцов вывели за день, невысокий Инка торчал из-за них одной головой.

    Ужинали томленным в котле тайменем, почти на два пуда попался, был и второй такой же, но изорвал сеть и не дался в лунку, рассказывал Никита. Порыгивали сыто. Все были довольны плотной едой, но главное – спорой работой, день получился добрый.

    – Лес здесь не шибко хоромный, был бы толще, под потолок подвели бы… – рассуждал Устин, черпая из котла кипяток.

    – Венцы положить – самое быстрое. – Василий уже поел и устраивал себе постель. – Мы с отцом вдвоем без спешки за три дня сруб ставили.

    – Из готовых бревен небось? Да день длинный!

    – Это да.

    – Чего на потолок-то насыплем? – спросил Михайла.

    Это был нерешенный вопрос, обычно клали мох, сверху засыпали землей, но земли здесь было мало, больше камни, и все это было замерзшим.

    – Плахи на мох положим… – рассуждал вслух Устин. – Придумаем, головой-то не только едят!

    Он заткнул дымоход чума холстиной с сухой травой и полез в свой кукуль:

    – Завтра пиво поставлю, хмель, солод есть, как раз к девятому дню поспеет. Дозволишь, что ли, Данила?

    – Вари, – согласился пятидесятник.

    – Холодно в чуме, не забродит… – раздался голос начавшего уже было храпеть Никиты.

    – Куда оно денется, не впервой, поди, варим.

    – Чем же сбраживать будешь? – Михайла тоже как будто не верил в возможность выпивки.

    – Хлебной закваской да медом! Две корчаги сварю, сильно крепко не будет, но помянуть помянем.

    Трофим пришел, когда все уже спали. Устин поднялся, поставил сковороду на горячие камни очага, выложил на нее куски таймешатины.

    – Добыл чего?

    – Соболюшку некорыстенькую.

    – Чего так?

    – Черкан за лосихой увязался, полдня проходили. Она с лосенком была, так и не далась. – Трофим бросил зипун на свою постель и сел к сковородке.

    – С телятами они осторожные… – согласился Устин.

    – В мороз сохатые за версту все слышат. Снег пойдет, тогда добудем. Лося много по речкам.

    – А олени?

    – Эти выше, на открытых долах пасутся, можно попробовать нагоном. – Трофим неторопливо прожевал кусок. – Куда как богатые места, Устин, и птицы, и соболя много. Пока снега не навалило, кулемки бы срубить.

    – Ну и руби. Никита ниже по реке еще одну зимовальную яму нашел, сетей надо навязать… Дел хватает, слава Богу. Вон костье рыбье, отдай собаке.

    На другой день вывели стены, стали прорубать окна и дверь, стелили потолок из плах. Из плах же и тонких хлыстов, что оставались от бревен, строили односкатную крышу. Ее можно было и не делать, зимой не особенно нужна была, но решили ставить избу по-людски, чтобы и другим досталась. Данилу с Саввой дразнили ярыжками, они делали самую грубую работу – клиньями распускали бревна по длине на две части – на плахи. Василий мастерил дверь, а Михайла взялся сложить печь. Они с Инкой бродили у ручья, выбирая нужные камни.

    Савва гнал клинья вдоль бревна, сам приглядывался к сноровистой работе мужиков. Не торопились вроде, а дело двигалось споро. Одними топорами управлялись.

    После обеда погода стала портиться, полетел снежок, подгоняя работников. Но этого и не надо было, работали в охотку.

    На закате, прежде чем спуститься к чуму, сели перекурить над обрывом. На просторный Оленек щурились, внизу Никита, впрягшись в нарточки, возвращался от сетей. Опять тяжело тащил. Но больше оглядывались на избу. Один ее бок залепило летящим снегом, внутри же было сухо, хоть ночуй. Двери не хватало, потолок не утеплен, а крыша только начата… но ночевать уже было не хуже, чем в чуме. На пол тоже решили распустить плах, чтоб уж совсем по-царски было.

    Вид избы давал спокойствие и надежность.

    – Подал же Господь счастье православным! – довольно бурчал в рыжую бороду Василий, разглядывая общую работу.

    – Чего ты? – не понял Устин.

    – Кто еще за два дня жилье себе сладит?

    – Не накаркай, еще провозимся.

    – Все равно уже под крышей. Потому и бредем куда хотим! – Василий кивнул в сторону Оленька или куда-то еще дальше. – Так, что ли, Савва?

    – Тунгусы чум быстрее ставят, – устало улыбнулся толмач.

    – На чум шкуры нужны, много, ты их добудь, да обработай, да сшей… А нам только топор за поясом. Люди и не полезли бы в такую даль, как мы вот, коли не умели бы от морозов спастись. Что избушку, что коч сладить из чего Бог послал. Навычные, вот и так – идем куда глаза смотрят!

    – В Якутский вернемся, – ухмыльнулся Никита, – воевода определит, куда тебе идти!

    – Это вам, служивым, он указ, мы с Устином люди вольные.

    – Ну-ну, блажить не вредно!

    Трофим поднялся, когда все еще спали, напился холодной воды, взял заготовленную с вечера панягу и вышел из чума. Снаружи совсем отéплело, снег валил большими хлопьями – этой погоды он и хотел. Черкан уже ждал хозяина, они вчера на обратном пути молчаливо договорились с псом, что завтра найдут доброго сохатого. Пес это понимал, одобрял хозяина. Промысловик отряхнул лыжи, взял на плечо и стал спускаться к реке.

    Сам соображал, куда двинуться. Следов лосей было немало, в основном у реки и по ключам, впадающим в Оленек, но стук топоров, скорее всего, поразогнал зверей. Решил идти наискосок на другую сторону Оленька, там, верстах в трех, была широкая низина, заросшая кустарниками, за ней болотистое озеро, в которое впадало много ключей. Места самые сохатиные, и таскать недалеко.

    Оленек был с полверсты шириной, но из-за падающего снега Трофим не видел другого берега. Он вел Черкана на поводке, лед везде был прочный, без промоин, шли безбоязненно.

    Трофим маленько горевал: стояло самое время, соболя было так много, как он и подумать не мог, и душа поскуливала о правильном промысле. Окажись он здесь один, в августе или хотя бы в сентябре, поставил бы себе небольшую зимовейку, нарубил бы кулемок соболиных и теперь ходил бы по путикам, проверяя ловушки. Между делом на еду себе и собаке добывал бы… Трофим невольно начинал улыбаться своим мечтам. Наверное, где-то на Анабаре и можно было сесть, да уж больно непростая река. Он никогда не сталкивался с немирными иноземцами. Бывало, что убивали промышленников в их угодьях, но кто разбойничал, поди знай. Трофиму не верилось, что иноземцы… Хотя и могли, не поделили чего-нибудь, люди есть люди.

    Пересекли реку, двинулись вдоль берега и уже вскоре наткнулись на следы лосихи с двумя лосятами: звери переходили на другую сторону реки, к избушке. Трофим остановился, рассматривая слегка заметенные следы, давно ли они тут были, но пес натягивал веревку, стремясь вперед, весь его вид говорил, что он кого-то чуял. Трофим постоял, соображая, что лучше, но отпустил пса, и тот, мелькая бубликом хвоста, заскакал по снегу в сторону прибрежных кустарников. Притормозил на опушке, покрутился и исчез.

    Следы большого сохатого были совсем свежие, недавно кормился на опушке, потом побрел в заросли ивняка. Промышленник поднял голову от следов, высмотрел проход в густых ивовых кустарниках и снял лыжи. Черкана пока не было слышно, только снег шелестел, опадая с кустов.

    Он вошел в заросли, стараясь не сильно трещать, сам все слушал собаку. Вскоре кусты стали ниже и реже, впереди показался простор небольшого озера. Трофим снова надел лыжи и через полсотни шагов наткнулся на борозду лосиных следов, она тянулась краем замерзшей воды, по кочкарнику, рядом – собачьи поскоки. Пес всегда, как и положено, молча шел по следу, голос подавал, только когда настигал и начинал кидаться на зверя.

    Лось спокойно шел с ночной кормежки краем, на лед не выходил. Трофим высмотрел, куда бы он мог направиться, и стал пересекать озеро наискосок. Лыжи, подбитые меховым камусом, скользили почти беззвучно, еще и снег валил, сохатый не должен был его услышать. На другом берегу снова нашел лосиные и собачьи следы, а вскоре услышал и глухой лай. Трофим замер, соображая, как лучше подходить, чтобы не одушить зверя, не дать ему о себе знать. Большие самцы не боялись собаку, иной раз и кормились, не обращая внимания на ее наскоки, но от незнакомого запаха человека уходили как ошпаренные. И три собаки не остановили бы. Трофим сделал небольшой круг, подгадывая идти против ветра, и, выбирая прогалы в ивняке, двинулся на лай.

    Черкан орал в одном месте. Где-то в этих густых кустах стоит сохатый, понимал Трофим, – непросто будет, слава Богу, снег добрый валит. Когда до зверя осталось шагов сто, он снял лыжи, беззвучно воткнул их в снег и осторожно вошел в кусты. Торопиться нельзя было, он тщательно выбирал, куда ставить ногу, пробовал, нет ли под нею какого сучка или льда, потом так же щупал другой ногой. Лук наготове на плече, две стрелы в руке. Черкан лаял однообразно: гав, короткий молчок и дальше громче – гав-гав-гав-гав, четыре или пять раз. Трофим под длинный лай и шагал, пес обычно глушил зверя, в самую морду ему орал. Промышленник прошел полста шагов и понял, что Черкан, знающий о приближении хозяина, уже услышал его: лай стал дольше и яростнее. Трофим замер – не треснет ли ветка под копытом, снял лук, вложил стрелу и двинулся совсем осторожно, стараясь не цепляться армяком.

    Первым он увидел пса, тот на мгновение мелькнул между кустами серым пятном – зверь был совсем близко. Сердце колотилось, как у неумного ребятенка. Трофим остановился, понимая, что слишком уж хочет добыть этого лося. Перекрестился трижды и широко, понуждая себя не торопиться. На поминки Ивану. Помоги!

    Опять среди кустов в серой мути снегопада возник пес, замер, заливаясь лаем в сторону зверя. Трофим уже слышал сохатого, присел, напряженно высматривая, сделал еще несколько осторожных, но верных шагов, ноги должны были стоять твердо. Руки, ноги, все тело стало одним целым с его луком – ничего не должно было цепляться, в таких кустах все решалось быстро. Мозг раз за разом прокручивал картину – тень зверя, разворот, пальцы тянут тетиву, а глаз направляет стрелу и ловит нужное место на туше! Только не подшуметь!

    Пес орал со всей уже злостью с другой стороны сохатого – лай несся прямо на промысловика. Бык затрещал в десятке шагов, Трофим уже хорошо слышал его запах – ни с чем не спутать! Большая темная тень возникла меж заснеженными кустами – пес столкнул зверя!

    Сохатый, громко ломая сухой ивняк, небыстро и уверенно шел в сторону затаившегося стрелка. Трофим припал на колено и натянул лук. Сердце бухало, отдавая в голову. Только бы не свернул, молил Бога. Огромные рога выплыли из-за ближайшего куста, голова, шея… с глухим хищным звуком сорвалась тугая тетива, зверь вздернул голову – стрела торчала из шеи, развернулся и, не разбирая дороги, бросился от Трофима, следующая стрела ударила в затылок, третью Трофим выпустил уже наугад через кусты.

    Машинально натянул лук с новой стрелой, но тут же опустил. Замер, слушая треск удаляющегося сохатого и лай собаки. Стрелы легли неплохо… Или напакостил? Руки подрагивали. Трофим вернулся за лыжами и пошел по следу. Крови от его больших трехгранных наконечников с острыми краями было много, бык ломился по кустам, не разбирая дороги, – верный знак, зверь бит, куда надо и должен лечь. Собачий лай впереди смолк, Трофим остановился, переводя дыхание. Черкан никогда не лаял на упавшего зверя.

    Огромный бык лежал, завалившись на кусты, голова запрокинулась и опиралась на тяжелые лопаты рогов. Жизнь из него ушла. Черкан уже без особой ярости трепал его заднюю ляжку, выдирал клочья темной шерсти. Трофим подошел, сел прямо на зверя, унимая волнение. Повезло с сохатым, и трех часов не ходил. Стрела в шее была сломана, один обломок торчал, вторая хорошо угодила в затылок, не в хребет – тогда бы он сразу упал, – но рядом, она-то и остановила быка. Этой стрелой, с темным орлиным опереньем, он добыл немало – давно она у него жила, все древко пропиталось кровью. Счастливая была стрела. Трофим перекрестился, устраивая ее в саадак.

    Он вспорол брюшину, выпустил парящие кишки, взял Черкана на поводок и отправился своим следом обратно.

    Только к вечеру разделали с Инкой тушу и перевезли на оленях к избе. Пудов двадцать вышло.
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    К поминкам изба была почти готова. Полати для спанья, стол и лавки, полки для посуды. В два небольших оконца вставили лед с реки, и они давали свет, особенно когда солнце в них глядело – веселой становилась озаренная теплым светом изба. Веселой, кабы не кончина Ивана. Михайла не нашел пока доброй глины и сложил только топку – ее и топили по-черному. Третью ночь ночевали не в чуме. В избе было другое тепло, сухое и надежное. Даже и под утро не выстывало.

    На девятый день не работали, только чум перенесли от реки и поставили за избой. Развесили в нем добытое мясо, сложили ненужные в избе пожитки. Тихон с Данилой расчистили снег вокруг могилы Ивана Лыкова и тропинку к ней.

    Встали на панихиду в избе. В красном углу на полке – Спас Вседержитель Тихона и рядом небольшая походная икона покойника Ивана – Никола Чудотворец.

    Слушали Тихона. Даже недостатки и немощи их монаха помаленьку стали его достоинствами – все привыкли к чистым чувствам, что ясно слышались в его негромком сипловатом голосе, и не представляли, что кто-то еще может читать и каким-то еще голосом.

    Думали о справедливом и добродушном поморе, пришедшем в эти края с далекой Мезени. Так же как и каждый из них, за каким-то своим счастьем. Не от кабалы и не от тесноты бежал, а что-то – как водоворот на весенней реке – затянуло его сюда. Характер ли непоседливый, поморский был тому виной, кто теперь скажет? Душа человеческая – не потемки, светлая она, но загадка.

    Хорошо простились. Тихон закончил читать панихиду, прибрал кацей и заговорил, спокойно и бережно улыбаясь:

    – Иван к Богу ушел, ребята. Здесь мы во грехах пребываем, из последних сил бьемся, чтоб душу свою уберечь, а там нет этого ничего. Бог милостив, кроме милости, Он ничего и не знает, всех нас, несмышленышей, простит и примет! И самого последнего простит! Будем же молиться за нашего Ваню со всей душой. Молитва эта нам не меньше, чем ему, нужна – в мыслях своих перед Богом встанем… Перед любящим и прощающим Отцом трудно с грехами стоять, Он нас в мир с чистыми душами пустил, какими мы к Нему вернулись? Какими смогли… – Тихон примолк, давая время думать, а может, и сам думал. – Иван ненадолго открывает нам калитку к Богу. Идите, пока душа плачет! Завтра хлопоты наши земные закроют эту узкую дверку.

    Он помолчал и добавил:

    – Хуже тому, кто не верит. Иной раз и почувствует благодарность огромную в душе, а благодарить ему некого!

    Поминали за новым столом. В наспех вырезанных деревянных плошках, потрескивая рыбьим жиром, горели огоньки. Наварили целый котел лосиного мяса, Устин расстарался с рыбным пирогом, который так любил казачий десятник Лыков. Неброский был мужик, не затейник, а всем его сейчас не хватало. Да и смерть, выбравшая на сей раз Ивана, ясно напомнила о себе. Их ждала еще долгая стылая дорога к дому.

    Устиново пиво – почти два ведра получилось – вышло не сильно крепкое, но с отвычки замутило головы мужиков.

    – Прошлым летом, когда на Индигирку бегали… – Данила замолчал, глядя куда-то сквозь огонек чадящей плошки. – У него ничего не болело. Мы тогда день и ночь шли – ветер добрый был, так по очереди и меняли друг друга на сопце. Не одно ненастье одолели, Ивану оттого только лучше было… – Пятидесятник снова умолк, вспоминая. – До Индигирки добрались, там у него это в первый раз и случилось.

    – С чего же? – спросил Устин.

    Данила помолчал, морщась. Не раз за эти дни вспомнил он ту Индигирку.

    – С нами приказчик был воеводский Григорий Фомин. С урасовскими товарами ехал, вино, понятно, вез, ну и, как пришли, сразу затеял свою торговлю. Я с тремя казаками на карбасе вверх по Индигирке ушел, рыбы засолить на обратный путь. А у них там и началось. Народу немало было у ясачного зимовья: промышленники свои балаганы поставили, приказчики торговых людей – целая слободка. Не знаю, с чего все пошло, скорее всего, по пьяному делу, но Фомин этот сказал: «Слово и дело государево!»[86] – на приказчика московского купца Михайлу Максимова. Михайла собрал круг, и крикнули удавить Фомина. Тот к Ивану на коч прибежал, чтобы его в Якутский везли, как того государев указ требует. Михайла с толпой пришли на коч, пьяные, ну и давай! Иван их отговаривал от разбоя, они и на него освирепели, мордой его по палубе возили. Казаков моих, что с Иваном остались, избили да связали, воеводские товары по своим кочам разнесли, а Григория Фомина к себе в балаган забрали и там в петлю засунули. Опять стали пить и снова к Ивану пришли. Этот Михайла Максимов все похвалялся: с нас-де за то убийство спросу не будет! Воевода Урасов, мол, вор, сам государевы указы нарушает, и приказчик его тоже вор! Сколько служилых сюда ни присылай – всех вас, как свиней, перережем!

    – Это по-нашему! Сначала вино выжрали, потом – давай соболей обратно! – усмехнулся Никита, отпивая пиво.

    – Так, видно, и было, мы с Иваном под пьяную руку попали. Я вернулся, они и рыбу, что мы себе наготовили, разграбили, орут: воровская рыба, воеводская! Круги завели, сойдутся и толкуют – справедливости ищут.

    – Сколько раз уж такое бывало, а все с рук сходило, – благодушно не согласился Никита.

    – Когда и сходило, а когда и под батоги ложились!

    – Так чем дело кончилось?

    – Ушли от них без припасов, а морозы уже начались… Казну, правда, государеву Иван им не дал разграбить, в целости осталась… – продолжил рассказ Данила. – Трое наших казаков к ним сбежали.

    – Они вас и отпустили, думали, замороз возьмет – не дойдете до Якутского без харчей! – ухмыльнулся Устин, отрезая кусок пирога. – Ешьте, остыл уже!

    – Может, и так, да Господь опять доброго ветра дал, через три недели в ленских устьях были. В Жиганы пришли, там уже хлеба купили.

    – Ничего им за те бунты не было. – Устин хорошо знал это дело. – Там главными заводчиками смуты не промышленники были, а приказчики купеческие. Купцы как раз в Якутском сидели, сходили к Урасову, отнесли, чего тот назначил. Не было сыска по тем бунтам.

    Данила кивнул согласно, заглянул в свою трубку, табак в ней погас. Прикурил и продолжил вспоминать:

    – С неделю эта пакость тянулась. Придут пьяные к нам на коч, забирают меня к себе в балаган – судить, мол, тебя, десятник урасовский, будем.

    – Чего же от тебя хотели?

    – Поди пьяных пойми – убийства своего испугались, все же воеводского приказчика удавили. – Данила задумчиво потянул из трубки. – Хотели, чтоб я на их сторону встал, коли сыск будет.

    – А ты чего?

    – Мое дело коч привести, забрать казну и обратно – отпускайте, мол, по-хорошему! Они меня заберут, а Иван следом идет… Если бы не он, может, и не сидел бы сейчас с вами. – Данила помолчал. – Вернемся на коч, у Ивана в лице ни кровинки…

    – Всё вино! – перекрестился Василий.

    – На их стороне тоже правды немало, – не согласился Устин. – Не воровал бы воевода, не было бы тех смут.

    – Какая уж правда! Очнись! – Никита хлебнул из кружки и стал выбирать кусок мяса. – Этот Михайла Максимов не в первый раз со своими гулящими казаков вяжет. Соберутся кучей – кто в силе, тот и прав!

    – Мы про Ивана вспоминаем, а сами о корысти да о разбое… – негромко просипел Тихон. – Иван вовсе не корыстный был.

    Данила кивнул, соглашаясь.

    – Мы с ним много говорили последнее время… – продолжил Тихон. – Ни разу он соболей не вспомнил, о дружбе вашей печаловался, Данила. Жалел, что следующую весну ты один, без него коч поведешь. Сколько же он в сибирских-то пределах?

    – Лет двадцать, – подумав, ответил Колмогор. – Жена у него дома, три дочки, все давно замужем, внуков дюжина или больше. Лет десять тому назад, мы с ним по Оби кочи водили, он ушел было к Руси с оказией, да на другую зиму вернулся. И месяца дома не побыл.

    – Кто настоящей воли хлебнул, тому на Руси тюрьма! Нечего и пытаться!

    Все молчали. За окошками давно уже стояла ночная тьма, в избе остро пахло свежим лиственничным тесом, пивным суслом да рыбным пирогом.

    – Тесно душе человеческой среди людей. Я тоже сам с Руси ушел… Могу и рассказать… – Тихон задумчиво покачивал головой, вздохнул, поднимая взгляд на товарищей: – Смейтесь, коли будет смешно, а оно уж как было…

    Он замолчал, прихватил рукой редкую бороду, вспоминая:

    – Старец мой завещал мне сойти с монастыря, я и сошел. По Руси бродил, глядел, как люди живут, молился за них, пьяниц по улицам подбирал, блудных женок от греха отговаривал, у начальников жестокосердых в ногах валялся… Да все впустую! До того дошло, сам разуверился – нет-де нынче Бога в Руси! В такой мрак люди себя загнали, что совсем у них перепуталось добро со злом! Ушел я от всех, стал в скиту, в уединении слезы лить Господу: вернись к нам, пролей свет, чтоб мы снова Тебя увидели! Так горевал, что к отчаянной мысли приволокся – решился сам явиться к Нему на суд да все к Его ногам и положить. Казни́, мол, за грех мой смертный, но не дай погибнуть народу православному!

    Монах замолчал, глядя в одну точку, все сидели тихие.

    – Так и решился, да смерти позорной – удавиться или в воду уйти – не хотел, придумал пост на себя вечный наложить. Стал одной водой питаться, и той помалу, скоро едва уже на ногах стоял, но не печалился – за всех людей иду! Молился раз всю ночь, да так под иконами и упал, силы во мне совсем кончились – руки́ на крестное знамение не поднять! Лежу, крючком свернувшись, думаю: сколько же мне так помирать? А сам чую – голова-то легкая, мысли ясные. Будто бы утро раннее, я бреду, вроде и росу ногами осязаю, а сам через горы и реки перешагиваю, только что не лечу. И улыбаюсь – свет впереди сияет, какого никогда еще не видел! Далеко тот свет, а будто и не очень, он и манит! Так и шел сколько-то, улыбаюсь, слезы текут от радости, подо мной реки большие и малые, хребты в снегах, а усталости совсем нет, наоборот, будто бы еще дальше зрить стал! Вижу уже – свет, что сиял мне впереди, – то сам Господь! Одинокий. Сидит на камне и не знает, что с нами делать. Тут лик Его горестный прямо передо мной открылся. Упал я на землю, кричать хочу, просить Его, а слов нет, языка во рту нет, и меня самого, и ничего вокруг нет. Только Он один. Лик его грозный и любящий больше земли и солнца! «Создатель! – шепчу. – Почему Ты так далеко от нас?!» Поднимаю глаза – никого нет! Там, где Он был, – камни разбросаны, а среди них простая часовенка! И от нее свет идет!

    Тихон замолчал, поднял на всех потемневшие глаза, не узнать было монаха.

    Каждый был в своих мыслях – кто свет солнца видел, кто Господа сияние, а кто-то думал, что это одно и то же.

    В избе было тихо, снаружи доносились какие-то едва различимые звуки, что никогда и не слышно. Монах сидел отрешенный и погасший, со скрюченными в нервной судороге руками.

    Первым зашевелился Михайла, сдвинул кружки и стал доливать остатки пива.

    – Все мы бредем навстречу свету! Царствие Небесное нашему Ване!

    – Царствие Небесное!
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    Как-то само собой стало ясно, что они остаются здесь до весны. Тихон выбирал новое место для часовни, там, где она должна была стоять, теперь была изба. Трофим, Устин и Никита обустраивали пушной промысел – рубили по путикам кулемки и раскладывали в них приваду. Немало драгоценных зверьков добывали и из-под собаки, каждый день приносили по нескольку. «Соболей здесь – как мышей в чулане!» – не переставал удивляться Устин, немало повидавший в Сибири.

    Остальные таскали сухостой к избушке, где оленьими нартами, где и на себе, кололи дрова в поленницу. Вечерами, поужинав, садились за шахматы. Михайла вырезал большие, в кулак величиной затейливые фигуры в виде казаков и казацких начальников, сам же не играл, сидел под лучиной и резал свои деревяшки или точил костье. Данила тоже редко играл, а если садился, то чаще проигрывал. Мужики же собирались вокруг стола, двое бились, другие подсказывали, играющие огрызались… Лучше всех играл Василий, против него и переживали – как будто и не думал, и на доску почти не глядел, змей, но одолеть плотника было непросто.

    Савва же уселся чертить. В избе было тепло, старые чернила, которые много раз замерзали и оттаивали, он вылил и развел новые, у него для этого все было. Когда мужики уходили по работам, раскладывался на большом столе. Василий нарочно для него так оттесал столешницу, что яйца можно было катать. Здесь Савва и выводил свои хребты и реки. Сидел до упора, пока голова не начинала на стол падать или не прогоняли, садясь ужинать. За два дня сладил черновой чертеж грани. Она шла от моря по Анабару, Малой Куонамке и потом по Куранаху до Оленька, где и упиралась в поперечные хребты.

    Взялся за большой чертеж. Разложил черновики, их было много, чертежник чувствовал себя уверенно, но еще и жадно. Так скупой, видно, трепещет сердцем, открывая свои сундуки, где много всего. Такого, чего ни у кого нет! Труд был ему уже понятный, но немалый – важно было взять нужную меру, чтобы объединить все чертежи, а иногда и просто зарисовки в одно. Над этим он и думал, он уже видел его одним целым. И еще видел, как раскладывает готовую работу сначала дома перед отцом и дедом, потом перед тобольским воеводой. Могли и до государя дойти листы голландской бумаги, что лежали сейчас перед ним. С сибирскими просторами, о которых никто никакого понятия не имел.

    Четыре дня не разгибался, закончил поздней ночью, глаза уже ничего не видели. Все главные реки и хребты поместились на восьми отдельных листах со многими притоками, известными ему зимовьями и тунгусскими стойбищами, рыбными и оленными промыслами.

    Изба храпела. Савва погасил огарок свечи, поменял лучину и оглядел спящих мужиков. Без них, таких разных, но схожих в чем-то главном – этим и он был похож на них, – он никогда ничего не сделал бы. Улыбался благодарно. Каждый отдал долю своего труда непонятному и настырному чертежнику. Савва задумался, он и чертежником-то себя не считал, так мало еще знал и умел.

    Стал убирать все в ларец. Подносил к лучине и замирал, разглядывая сделанное. Спать не хотелось. Снова сложил все вместе. Чертежи все-таки были выполнены не без огрехов, не всегда хорошо подходили лист к листу, многого и не хватало, но все громадные лесные и тундровые просторы от Лены до Хатанги удалось охватить. Работы было еще очень много.

    Опять вспомнил отца, его мнение он ценил выше всех иных, но никогда не открывал ему этих своих чувств – в этом Савва был в мать. Отец всегда один работал, особенно когда иконы писал. Запирал дверь в келью и не отвечал, если к нему стучались. Когда расписывал храм, сажал мужика у входа, и тот никого не пускал. Только для Саввы иногда делал исключение, и он молча часами сидел у отца за спиной.

    На лавке, ближней к печке, зашевелился Михайла. Сел, позевывая.

    – Не ложился еще? – спросил негромко.

    – Закончил, – шепнул Савва.

    Михайла нашел кисет, подсел к столу и стал внимательно смотреть. Он уже видел эти листы.

    – Рад небось? Чего задумался?

    – По Оленьку хорошо бы подняться.

    – Куда?

    – Вверх по Оленьку, – кивнул Савва в сторону реки. – Я там ничего не знаю.

    – Ну надо, так и поезжай… – Кузнец раскурил трубку от прогоревшей лучины и вставил новую. – Дров наготовили, жратва есть… Как Данила скажет. Ясно уже – до весны здесь сидим.

    – Михайла, а ты, когда какую большую работу делаешь, такую, что и тебе самому дорогá, боишься?

    – Чего боюсь?

    – Помереть! – подумав, ответил Савва. – Нечаянно как-нибудь! Мало ли? Помрешь и не закончишь…

    – А-а… – Михайла, прищурившись, разглядывал товарища. – Ты уже спрашивал. Ясное дело, бабы так детей вынашивают – без тебя никто не закончит.

    Кузнец замолчал, но вдруг хитро улыбнулся:

    – У меня в Якутском кое-какие мраморы прикопаны, до ума не доведенные, тоже жалко, не вернусь – пропадут, так и есть. – Кузнец задумчиво тянул из трубки. – Ну, если душа страшится, значит, получилось. Так, что ли?

    – Получилось. А закончить надо. Завтра Данилу просить стану.

    – Разрешит. Он давно уже тебя слушает.

    – Ты думаешь? – спросил Савва, косясь на спящих.

    – Коли бы он не верил в твое дело, мы давно уже в Якутском были бы.

    Утром завтракали впотьмах, при свете лучины. Тихон выбрал место для часовни – на утесе, возле могилы Ивана.

    – Там круто, никак не поставить, – как на глупого, возмущался Василий. – В лесочке как раз пологое место есть, мы же с тобой смотрели!

    – С реки ее должно быть видно! – Монах хмуро и твердо стоял на своем.

    – Да зачем? И крест, и избу с реки видно, люди поднимутся – тут и часовня!

    Монах молча доедал кусок рыбы.

    – Ты, Тишка, нарочно меня злишь! Скажите вы ему! – запросил плотник поддержки товарищей. – Поставим часовню, как он хочет, – она в реку свалится!

    Поддержки почему-то не нашлось, даже Устин, на все имевший свое мнение, молча вытирал стол.

    – Как ты говоришь, часовня ниже избы стоять будет! Негоже так! – Тихон отер губы и встал из-за стола.

    – Так и утес твой на две сажени ниже избы! – горячился Василий.

    Тихон, не обращая на него внимания, повернулся на угол с иконками, пропел «Отче наш», благодаря Господа за еду. Перекрестился, кланяясь. Все тоже закрестились.

    – Повыше часовню сладим, крест и поднимется над избой!

    – Это ты какой же высоты часовню затеваешь? – удивился уже Данила.

    – Какую надо. Вы не сможете, сам поставлю!

    Мужики перестали собираться. Все смотрели на непривычно несговорчивого монаха.

    – Бросьте лаяться! – Михайла завязал унты и поднялся с лавки. – Поставим, как Тихон придумал… Савва нынче ночью чертеж большой начертал! Все как есть сладил! Дай поглядеть мужикам, покуда не разошлись!

    Савве хотелось показать, но время было неловкое из-за спора, да и еще темно в избе. Глянул на Данилу.

    – Чего же молчишь? – Данила сел к столу. – Дайте-ка лучину поближе!

    Савва открыл ларец, выложил все, пристраивая лист к листу. Подумал и зажег свечу, которую очень берег. Мужики сгрудились вокруг. Данила, знакомый с Саввиными чертежами больше других, не касаясь бумаги, вел пальцем по их маршруту:

    – Якутский! Жиганы! Устье Ленское…

    – Вот наш коч разбитый! – угадал Василий.

    – Ну… Тут строились…

    – Где?

    – Да вот! А вот могилка Манькина! Вишь, крест изобразил!

    – Да погодите вы, – перебил мужиков Данила. – Всё смотрите! Вот Лена, Анабар… А Оленек где же? – обернулся к Савве.

    – Только низовья, верховья мы не видели… – Савва настороженно и ревниво приглядывался к своей работе.

    – Вот так он должен идти. – Устин уверенно вел пальцем, переходя с листа на лист. – А мы здесь! Вот и крест наш – все правильно!

    – Ты с чего это взял? – уставился на него Савва.

    – Ну как же… – Устин, что с ним редко бывало, слегка смешался. – Так должно быть!

    – Иванов крест! – прочел надпись Данила и замолчал. Кивнул. – Теперь это место так, видно, будут звать!

    Мужики гудели одобрительно. Обсуждали подробно изображенный Анабар. Данила со свечой в руках внимательно читал мелкие надписи. Отстранился, поднимая взгляд на толмача:

    – Знал, что сделаешь, но чтобы так!

    – В Тобольске воевода сразу пятидесятником пожалует!

    – И присниться не могло! Ей-богу! – Никита с недоверием смотрел на толмача.

    – Это наше общее, – заговорил Савва спокойно. – Как я без вас?

    – Чего уж там, все твое упрямство! – Устин ревниво, но и дружески ткнул толмача в плечо.

    – Дак ты же первый его шпынял, а, Устин?!

    – Был грех… Да и было за что, не взыщи, Савва. Вон и Данила в Жиганах ссадить тебя хотел! Так же, Данила?! В Якутский придем – ведро хлебного вина Савве выставишь, тебя небось тоже почестями не обнесут!

    Все улыбались, дивясь неслыханной работе.

    – Всем вина поставлю! Сколько скажете!

    – Много скажем! Мы с кузнецом вдвоем ведро-то выпьем! Так ить, Михайла? – басил Никита.

    – Эк, питухи! До Якутского еще брести и брести…

    – На холоде ведь чертил! – улыбался кузнец. – У меня и жопа-то мерзнет, а у него чернила!

    Мужики заржали.

    – Чего вы, дурачье, я серьезно!

    – Нам бы вверх по Оленьку подняться… – Савва ткнул пальцем в пустую часть чертежа. – А то так белым и останется!

    – День совсем короток, – засомневался Устин. – Далеко не уйдешь.

    – Нынче двадцать второе, луна растет, Инка говорит, при доброй луне по реке можно и ночью идти.

    – Сколько же подняться хочешь? – спросил Данила, разглядывая пустой угол чертежа.

    – Верст сто пятьдесят – двести хотя бы, налегке поедем, недели через две вернемся.

    – В этих краях, парень, лучше не загадывать, – покачал головой Устин.

    Вечером решали, кто поедет с Саввой. Собирался сам Данила, ясно было, что и Инка пойдет с оленями… Нужен был еще один человек, но Трофим, Устин и Никита – как раз те, кто пригодился бы, – вовсю занимались промыслом. Изрядно уже наловили, серьезные барыши подсчитывали. Василий прихрамывал, нога у него зажила, но от таскания бревен разболелась, временами и стонал по ночам. Он настаивал, что может ехать, на том и порешили.

    Весь следующий день прошел в сборах – из покрывала большого чума сладили поменьше и полегче, на четверых. Василий осмотрел и подладил нарты. Постели, топоры, котел, харчи, оружие… Данилу слегка беспокоила незащищенность отряда. Кроме его карабина, только у Саввы была короткоствольная пищаль, но пятидесятник плохо себе представлял, что Савва ею воспользуется. В последний раз, когда отбивались от тунгусов, толмач и не прицелился ни разу. Хотя и особенного страха в глазах не было. Данила тогда не стал с ним разговаривать, стрелков хватало, а теперь думал. Не о тунгусах, но вообще. Те же волки – зимой могли быть опасны.

    – Ты из пищали своей стрелял? – спросил толмача.

    – Я хорошо стреляю, – ответил Савва, помогавший Василию гнуть разогретую в костре дугу нарты.

    – Заряди-ка!

    Савва ушел в избу, вернулся с пищалью и жестяной ладункой, в которой хранились готовые бумажные обертки в палец толщиной с навеской пороха и пулей. Данила смотрел с недоверием, даже и недовольно, дело это было новое, оно позволяло быстрее заряжать, сам же Данила заряжался по старинке – сыпал зарядцы пороха из берендейки. Савва надкусил обертку, отсыпал немного пороху на полку замка, остальное всыпал в ствол, прибил бумагу, как пыж, и дослал пулю. Действовал уверенно, его руки все знали. Утолок все забойником.

    – В иноземцев приходилось стрелять?

    Толмач покачал головой.

    – А в зверя? В медведя?

    – Зайца добывал, – равнодушно улыбнулся Савва.

    Данила отошел на пятнадцать шагов и снежным комком нарисовал на камне круглую медвежью голову. Два уха, два глаза.

    – Пали!

    Василий с любопытством и явным переживанием наблюдал, как Савва поднимает оружие. Морщился, ожидая грохота. Толмач спустил курок, в пищали зашипело, пошел дымок, потом пернуло негромко, из ствола вылетела пуля и, словно плевок, упала в двух шагах. Савва хмуро присел, разыскивая ее в снегу.

    – Сырой порох, однако, – заключил плотник.

    Данила принес свою перевязь с деревянными берендейками-зарядцами, в пороховнице хранился более мелкий затравочный порох. Прочистил на Саввиной пищали запальное отверстие и снарядил все по-своему и своим порохом. Только пулю забил Саввину.

    Толмач снова прицелился, Василий заткнул уши. Теперь грохнуло изрядно, звук вернулся откуда-то со стороны реки и полетел выше в хребты. Пуля попала в низ морды.

    – Ты чего это, Данила? – настороженно улыбался Василий. – Воевать собрался?

    – Ты тоже возьми себе копье у Никиты. Не гулять едем!

    Вечером, однако, все поменялось. Устин с Трофимом заявили, что они поедут.

    – Чего вы, добывайте, без вас управимся! – не соглашался Василий.

    – Всех девок не перетрешь, всех соболей не переловишь… – Устин разбирал свои пожитки, откладывал, что возьмет с собой. – Сотню кулемок уже срубили, Никита тут сам справится.

    – А Трофим?

    – Трофим нужен будет, задержимся, хоть мяса добыть. Да и пес ночью посторожит. – Устин сел на лавку. – У меня уже у самого свербит, куда эти хребты тянут. Может, и правда Господа повидаем, как Тишка сказал.

    – Типун тебе на язык!
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    Тронулись в морозную ночь, заскрипели полозьями на всю реку. Передовым ехал Инка со сменным оленем на привязи, за ним Данила с Саввой в одних нартах, потом Устин с чумом. Замыкал аргиш Трофим, Черкан бежал рядом. Останавливался временами обнюхать звериный след, пересекавший реку, иногда поднимал умную морду на береговые заросли, полегшие от снега, но тут же и догонял.

    Солнце взошло около полудня. Оленек крепко уже промерз, но наледей еще не выдавил, а снега на льду было достаточно – олени не скользили копытами, застоявшиеся без дела, охотно бежали с нетяжелым грузом. Да и дорога была нескучной, особенно когда берега по нескольку верст тянулись скальными обрывами. Освещенные солнцем, в затейливых снежных одеяньях – глаз не оторвать. Каждый звук гулко отражался от каменных стен, и казалось, что небольшой аргиш из пяти оленей слышно на много верст вперед.

    Останавливались только для нужд чертежника, Савва прикидывал высоту скалистых берегов или расстояние до какой-то вершины и зарисовывал все костяным шильцем на деревянных дощечках. В обед, не разжигая костра, перекусывали под высокими рыжими скалами. Недолгое солнце закатывалось за хребты и освещало только верх каменной стены, внизу же у них все уже было стылым и серым.

    К ночи прошли верст пятьдесят. Чум ставили в полной темноте. Укладываясь спать, договорились пять дней подниматься по реке. И потом обратно. Савва согласился.

    На другой день к вечеру выехали в неожиданно широкое место. Две реки сливались, да такие, что непонятно было, какая из них Оленек. Обе широки. Одна приходила с юга, и там был виден высокий кряж, из которого она бежала, другая текла с запада. Горы в той стороне было явно ниже, только где-то совсем далеко высились горбатые хребты, в них сейчас и садилось солнце.

    Люди с оленями и нартами стояли на слиянии двух рек и гадали, куда идти. Опять возник вопрос о тунгусах, которые могли прояснить дело, но за два дня пути они ни разу не встретили следов людей. Решили ночевать.

    Поставили чум, сели к костру, ожидая похлебки. Инка устроил оленей, пришел из леса и стал таскать камни от реки. Обкладывал очаг в чуме.

    – Мы уже натаскали, чего ты? – не понял тунгуса Устин.

    – Много камень нада, оленя говори, мороз совсем холодный приходи!

    – Худо, коли так. – Устин, помешивая в котле, всыпал крупу в кипящее варево. – Спроси у своих оленей, по какой нам речке идти.

    – Савва спрашивай, Савва все знает, – с уважением и важностью произнес тунгус. Инка гордился дружбой с толмачом.

    – На юг пойдем! – кивнул Савва на речку напротив. – Надо бы на те хребты подняться.

    Данила стоял, щурясь за реку, обернулся на Савву с вопросом в глазах.

    – Во-о-он белый шишак торчит, – показал вдаль толмач. – Если он недалеко от реки, хорошо бы с него осмотреться.

    Весь следующий день добирались к этому шишаку, но так и не доехали. Инка оказался прав, и мороз завернул нешуточный, то и дело приходилось спрыгивать с нарт и бежать рядом мелкой рысью. Иначе было не согреться.

    Только на другой день остановились на опушке леса, откуда до намеченной вершины было ближе всего. Теперь хорошо было видно, что это самая высокая гора в череде других, с нее можно было разглядеть многие хребты и долины.

    Была середина дня, и подниматься наверх решили утром. Разбили стан, готовили дрова на долгую морозную ночь. Садящееся солнце высветило противоположный берег и весь заснеженный лесной склон, по которому им предстояло идти, но вскоре погрузило все в мрачные сумерки. Только эта вершина все еще ярко горела в последних лучах, небо за ней уже было темным. Все побросали работу.

    – Там бога Буга чум! – сказал Инка по-тунгусски. – Нигде нет солнца, там есть!

    – Чего говоришь? – не понял Устин.

    – Буга в Верхнем мире живет, когда к людям на землю приходит, там живет! – пояснил тунгус. – Человек туда нельзя ходи!

    – А если ты за зверем идешь? – насмешливо сощурился Устин. – За подранком?!

    – Все равно не ходи! Раненый зверь никогда вверх не ходи, всегда вниз!

    – А как же Савва завтра туда полезет?

    Инка задумался, стал очень серьезен:

    – Савва знает, куда ходи! Я бога Буга за него просить буду!

    Трофим, как приехали, ушел поискать птицу, вернулся в сумерках с одним рябчиком. Вполз в низкий вход и стал раздеваться. Чум был теплый, но совсем небольшой, не развернуться. В рост можно было стоять только у очага.

    – Стужа еще придавила, вся птица в снег попряталась… – Промысловик снял собачью доху и присел к огню, согревая руки. – Как завтра пойдем? Не поморозимся?

    – Холод долго будет, надо дюкча сидеть, – согласно закивал Инка.

    – Как долго? – спросил Данила.

    – Сам гляди! На небе опять сильный свет играй! Олень ложится, нос в шерсть прячет!

    Все ждали, что скажет Савва. Он по дороге добела поморозил щеки, еле оттерли. Устин сидел у самого огня и, щурясь, шил ему намордник из куска собачьей шкуры. Савва молчал. Он ошибся, Оленек оказался намного длиннее, теперь это было понятно. Молчал, напряженно соображая, как уговорить мужиков пройти еще выше по реке, не пять дней, как хотели, а хотя бы еще пять. Это было важнее, чем лезть на вершину, но и на вершину хотелось.

    – За день на гору не сходить, там ночевать надо будет, – продолжил свою мысль Трофим.

    – Почему не сходить? – не понял Савва.

    – Снег глубок, на лыжах и в полгоры не подняться, дальше пешком. За день никак не управиться.

    – Я думал, по своим следам можно и в темноте спуститься? – В голосе Саввы было больше настойчивости, чем вопроса.

    – Изломаться легко, – спокойно ответил промышленник. – Лучше у костра пересидеть.

    – Обождать надо день-другой, там видно будет. – Устин перекусил нитку, примерил на себя намордник и отдал Савве. – Носи!

    – Спасибо, Устин, – машинально поблагодарил Савва. – Я бы завтра пошел! Мороз может еще крепче завернуть. Что думаешь, Данила?

    Пятидесятник вычистил трубку, продул ее неторопливо и положил в торбочку с кисетом.

    – Давайте спать ложиться. Утро вечера мудренее.

    Савва провалился в сон, но среди ночи проснулся от холода, а больше от мучившей его мысли: не надо было лезть на вершину, а надо уговорить мужиков еще неделю подниматься к верховьям Оленька. Он осторожно прополз к очагу через ноги спящих товарищей. Камни успели остыть, но немного углей еще было. Раздул огонь.

    Долго сидел, подбрасывал дрова, грелся и думал, что их ждет впереди. Он опять не знал этого, а тянул всех вперед. Ясно было одно – день скоро совсем иссякнет, и возвращаться придется в полной тьме. Савва только слышал рассказы о таких ночах и вообразить их себе не мог, но почему-то совсем не боялся ночной дороги. И во всех этих его мыслях была какая-то неприятная правда о нем самом – он что-то придумывал, а мужикам надо было это делать. Он за их поход ошибся уже не раз и не два… от стыда и вспоминать не хотелось. Мужики храпели внутри кукулей, потом согрелись от огня, и храп стал громче. Носы высунули.

    Он твердо решил отказаться от похода на гору, а утром хоть на колени встать перед мужиками, но уговорить их отправиться к верховьям.

    Первым поднялся Инка, разжег очаг и куда-то ушел. Проснулись и остальные, натягивали меховую обувь и одежду.

    – Савва! Спишь?! – хриплым со сна голосом позвал Устин. – Ты же на хребет собрался?

    Савва с трудом разлепил глаза и замер, вспомнив о своем ночном решении. Заговорил, прося и извиняясь:

    – Давайте дальше по реке пойдем!

    – Вот те на! – удивился Устин. – Я думал поесть да в кукуль! В этакую стужу, а, Данила?

    – Поглядим, чего там делается…

    Снаружи громко захрустел снег, Инка, откинув полог, втиснулся в чум. Высыпал дрова у очага.

    – Ну что? – спросил Устин.

    – На горе совсем мерзлый буду!

    – Ты тоже наверх собрался? А Буга твой?

    – Я у реки огонь жег, Буга сильно проси!

    – Так тебе же туда нельзя? – не отставал Устин, пристраивая на очаг котел с остатками замерзшей каши.

    – Савва пойдет, и я пойду.

    – Ты погляди-ка, приручил паренька, а ить какой дикий был! Как же его теперь воеводе отдавать? – балагурил Устин.

    – Чего скажете? – Савва встал, но забыл, что чум маленький, крепко приложился головой о жердь, согнулся, корчась от боли и щупая затылок.

    Все, кроме Инки, улыбались, Устин помешивал комки каши.

    – Это тебя Господь учит! – сказал так, что Савва понял, что Устин не против.

    – Пойдем, однако, здесь много не высидим… – согласился и Данила. – Сдюжат олени на таком морозе?

    Так они поднимались еще шесть дней, не меньше чем на четыреста верст ушли от теплого зимовья. Река заметно сузилась и помелела, во многих местах уже и до дна промерзла и выливалась наледями на лед. Инка очень опасался таких мест, объезжал лесом – олени набирали мокрого льда в копыта и могли переломать ноги.

    Все уже подустали – почти две недели были в пути. Мороз не отпускал, а день уходил на глазах. Сумерки становились проглядными только часов в десять утра – можно было рассмотреть берега реки и путь впереди, светлело медленно, только к полудню на краю неба появлялось солнце. Поперек реки ложились непривычно длинные тени деревьев или скал. Но светило, едва высунувшись над лесом, вскоре снова тонуло в холмах, и наступали сначала светлые, а потом и густые сумерки. За эти семь-восемь часов старались проехать побольше. Ни на обед, ни на перекус не останавливались. Чум ставили при холодно висящей луне. Она как раз была полная, как и рассчитывал Савва, видно было неплохо.

    Из-за постоянной работы на морозе ели много, но все равно не наедались. Харчей едва-едва осталось на обратную дорогу. Животные тоже изрядно опали боками, но больше мешала темнота, олени шли осторожнее, и Инка их не гнал. За день и тридцати верст не проходили.

    Савва словно не замечал всего этого. Горы по правому берегу реки так и шли на юго-юго-запад, их вершины на десятки верст маняще высвечивались низким полуденным солнцем. Вечерами, склонившись в самый огонь, заносил в черновик нитку реки и хребтов и был благодарен, что никто не заговаривал о возвращении.

    На тринадцатый день все завалились спать с полупустыми желудками. Устин перетряс суму с продуктами:

    – Жратвы осталось дней на пять, Данила. Вот это да лосятины кусок. Если еще ужмемся, то на семь-восемь.

    Это дело уже обсуждалось. Харчи кончались, потому что двигались все светлое время суток. Ни сеть поставить, ни зверя добыть, рассчитывали все это делать на обратном пути.

    – Еще несколько дней – и кромешная ночь встанет, – продолжил рассуждать Устин.

    – Чего думаешь, Савва? – спросил Данила.

    Савва молчал, он последние два дня только об этом и думал. Их дальнейшее движение вверх по реке теряло смысл. Истоки Оленька могли быть и в двух, и в трех сотнях верст впереди, их уже не достичь. Поначалу он рассчитывал встретить промышленников или тунгусов и расспросить их про верховья, но река словно вымерла. Теперь же если и были какие-то следы человека, то в сумерках да в спешке их не разглядеть было.

    – Если надо возвращаться, то давайте…

    – Ты, видно, не голодал никогда путем. – Устин забирался в кукуль, голос не сильно довольный. – Может, постоим здесь денек, Данила? Мороз отпускает, сходим с Трофимом скотину какую в лесу посмотрим!

    – Вниз пойдем! – крепко зевая, ответил пятидесятник. – Увидим следы, сходите.

    Среди ночи задул неприятный ветерок. Уже привыкли к безветренной стылой погоде, прислушивались к шуму за стенами чума. Утром, пока собирались, полетел и снег. Ветер еще усилился. Инка пошел за оленями, но вернулся без них.

    – Пурга идет, тут сиди будем!

    – Думаешь, надолго? – спросил Данила, начавший уже разбирать чум.

    – Тунгус не знает… Дрова носи надо! Очень плохой пурга! Мокрый! Скоро ничего смотри нет!

    Данила поднял глаза на сумеречное небо, его почти не видно было за косо летящим снегом. Решили остаться. Трофим с Устином отправились вдоль берега поискать лосиные следы, но вскоре вернулись, как два снеговика, залепленные снегом.

    – Такая погода, что и сеть не поставить, – бурчал Устин, снимая малицу. – В двух шагах ничего не видать!

    – Инка! Если жрать нечего будет, одного оленя можем заколоть? – спросил Данила, наливая кипяток.

    – Тунгус так не делай! – закачал головой Инка. – Далеко идем, много оленей надо, один олень нога заболел, другой олень нарта ставишь! У нас олень мало, все уже худой! Если олень нет, сам нарты тянешь?

    – Лучше голодному ехать, чем сытому тащить! – поддержал тунгуса Устин, пристраивая мокрую одежду у огня на поперечной палке.

    Снова разложили постели и завалились.

    К вечеру снег кончился, сумеречное небо как будто и расчистилось, но ветер дул не стихая, гнул кусты до земли. И мороз не слабел. Инка сходил проверил оленей, все были на месте, но из-за пурги не кормились. Тунгус достал из своей поклажи голубую ленточку, разрезал на несколько и вышел из чума. Слышно было, как что-то распевает и вскрикивает возле чума. Вернулся, стал бросать кусочки лосиного жира в костер. Он никогда ничего не объяснял о своем шаманстве, поэтому и не спрашивали. И так было ясно: голубых ленточек навязал – чистого неба хочет.

    Устин сварил немного каши, по нескольку ложек пришлось на брата.

    – Будет с вас, целый день перины давили, – оправдывался перед товарищами. Сунулся было вычистить котел пальцем, но вспомнил про голодного пса и выставил посуду наружу.

    – У меня скоро пузо к хребту прирастет, – бормотал Савва. – Пока до постели дополз, забыл, что и ел.

    – Зверя не добудем, совсем худо станет, – судорожно зевая, согласился Устин.

    – Надо сходить завтра, если стихнет, – поддержал его Данила. – Все вместе пойдем, загон можно устроить, а, Трофим?

    – Сохатый в пургу следа не оставляет, лежит, – ответил промышленник.

    – И не кормится?

    – Нет.

    – Вот и мы так же! Лежим и не кормимся! Как сохатые! – вздохнул толмач.

    Савва бормотал почти серьезно, с голодной обидой на стряпуху. Устин понял несытую шутку, гыкнул, а потом и заржал, к нему присоединился Данила, потом Трофим. Вскоре уже все, вместе с Саввой, смеялись в голос, Инка тоже, хотя и не понимал, чего они смеются. Но ему было весело и хорошо с этими бородатыми мужиками с неведомо как далекой Руси, они были такие же умелые и не падающие духом, как и тунгусы. Он слышал, как вместе с ними весело хохочет и дух-хозяин – Мусун чума.

    Не стихло. Провалялись и следующий день. Пурга уже совсем зло трясла их укрытие, гудела и завывала, норовила опрокинуть некорыстенькое жилье из шестов и оленьих шкур и оставить их как есть под снежными вихрями и в непроглядной тьме.

    Выходя по нужде, откапывали, разгребали лыжами вход, но его вскоре заметало. Ветер пронизывал меховые одежды, набивал снега в любую щелку. Инка тревожился и время от времени уходил проверить оленей. Потом и вовсе перевел их ближе к чуму. Его так долго не было, что собрались искать. Тунгус раздевался, дрожа от холода:

    – Олень совсем худой стал, два дня ничего не ест.

    Мужики молчали, воображая путь в четыреста верст с нартами за плечами.

    – Бывает, что гибнут? – спросил Данила.

    – Пурга много бывает, олень совсем худой. Шибко плачет, есть хочет. – Инка присел к очагу и сунул руки в самый огонь.

    – Помолился бы своему богу, чтоб пургу унял… – Устин лежал в кукуле, прислушиваясь к дурным порывам ветра.

    – Бог сам все знает. Ленивый тунгус чум лежит, ничего не делай, только бога просит, бог не любит ленивый тунгус – беда ему посылай! Сам работай – бог любит! Наш бог все правильно делай!

    – Да наш такой же! – широко зевнул Устин.

    – Не-ет! Наш бог совсем другой! – Инка строго, что с ним редко бывало, обернулся к Устину. – Наш бог сам все сделай, солнце сделай, небо, огонь людям дай… Потом сам везде ходи и сам за тунгусом смотри! Ваш Бог тоже все сделай и спать уходи! Вам начальник давай! Шибко злой начальник! Хороший люди худо делай! Обижай!

    Инке от волненья не хватало слов, он глянул на Савву и заговорил по-тунгусски. Савва толмачил.

    – Ваш начальник вам говорит, куда идти, у нас нет начальников! Бог сказал нам: живите как хотите. Вот вам солнце – вместе с ним вставайте и работайте, вот ночь – спите. Вот рыбы и птицы – ловите! А вот олень! Идите с ним, куда душа ваша хочет. Бог дал нам много земли, мы за это его любим, мы вольные люди, хорошо живем! Наш бог сказал нам: вы все одинаковые, будьте друг другу как брат брату, тогда все вокруг будет ваше! Не надо ничего делить, где хотите, там и ходите! Только никого не обижайте, ни людей, ни зверей!

    – Хороший у вас бог, – позевывая, согласился Устин. – Кого же ты обидел, что он пургу нам дал?

    – Пургу злой бог Харги дал. – Инка снова перешел на русский. – Глядит, мы туда-сюда шляйся, его земля рисовать хотим, пургу прислал. Злой бог глупый, хорошим людям всегда мешай!

    Помалкивающий Трофим выбрался из чума, справил нужду, залез обратно, ежась от холода.

    – Пущу-ка Черкана в чум? Тоже голодный, замерзнет, не приведи Господи!

    – Пускай, давно тебе говорю…

    Трофим отряхнул пса от снега, и тот улегся у входа в ногах хозяйской постели.

    Среди ночи Черкан заволновался. Поднял голову, прислушиваясь к вою пурги, потом вскочил, задирая морду и принюхиваясь, и вдруг глухо взлаял. Мужики зашевелились. Такое нередко бывало и раньше, пес хорошо слышал и чуял ночной лес, но не обращали на это внимания. Теперь же Черкан был внутри чума. Настойчиво, глухо рыча, сунулся к лицу Трофима.

    – Чего ты? – совсем проснулся промышленник, высунувшись из кукуля. В чуме было черно и холодно.

    – Воу-у-у! – глухо ярился Черкан, обнажая клыки и посовываясь к выходу.

    – Пойдем-ка оленей глянем! – Устин шарил в темноте свою доху. – Инка!

    Инка был уже на ногах. Пробирался к выходу.

    – Я тоже пойду. – Савва спросонья не мог найти очки. – Подождите!

    Пес следом за Инкой выскочил из чума и зашелся яростным лаем.

    – Волки, однако! – определил Трофим.

    В чуме возникла толчея, но вскоре все были снаружи. Пурга валила с ног. Пес злобно лаял в черноту ночи, не отходя от хозяина. Инка с одним ножом на поясе уверенно пошел в лес.

    – Не торопись, мужики! – заорал Данила, опираясь на копье и заслоняясь рукой от ветра. – Друг друга глядите! Далеко олени?

    – Рядом! – раздался крик Устина.

    – Мах! Мах! Мах! – звал Инка животных, гремя привязанным к мешочку с солью бубенцом. Его звон едва слышно было за пургой.

    Двигались друг за другом, щупали ногами следы идущего впереди. Савва шел последним. Он ожидал, что совсем ничего не будет видно, но какой-то свет все же был, возможно, от луны, думал толмач. Он шел совсем без оружия, в незавязанные унты набилось снега, и они стали тяжелые. Слышал где-то впереди непрекращающийся лай пса и глухие отзвуки криков мужиков, но иногда совсем ничего слышно не было. Только вой ветра. Савва остановился протереть очки, потом, боясь потерять, совсем их снял. Он ничего уже не слышал. Натыкался на деревья и пытался найти следы. Ветер выл и свистел, ледяным холодом забираясь под одежду, в глаза и рот.

    – Э-э-эй! Данила! – испуганно крикнул Савва. – Дани-и-ла! – заорал изо всех сил.

    Он вслушивался в рев пурги, стараясь различить хоть что-то. Ухватился за ствол лиственницы. Варежки он не взял, руки застыли и почти не слушались.

    – Данила-а-а! – прокричал еще, с ужасом понимая, что его никто не слышит.

    Он постоял, вслушиваясь в вой ветра, развернулся и двинулся обратно. Щупал ногами свои же следы и не находил. Брал правее, левее – нигде никаких следов. Чум уже должен был быть где-то рядом… Сзади как будто коротко послышался далекий лай собаки. Савва обернулся, напрягая слух, – ничего, только вой ветра в лицо. Снова нерешительно развернулся в сторону чума и понял, что не знает, где чум! Остановился, втягивая руки в рукава и пытаясь успокоиться и думать. Помочь мог только ветер, когда они вышли из чума, ветер дул в левую щеку. Он и сейчас дул ему в левую щеку! «Значит, я иду не туда! Надо идти так, чтобы ветер дул справа, тогда выйду на опушку, вдоль нее надо искать чум». Он выбрал направление и пошел, но, пройдя немного, – вокруг лес становился только гуще – снова остановился. Ему вдруг ясно сделалось, что туда, куда он идет, ему совершенно не нужно, что он уходит в глубину леса.

    Он встал спиной к ветру, прислонился к дереву, спрятал руки в рукава, потом и сел на корточки. Дуть стало немного меньше. В голову пришла сказка Устина, как тот закопался в снег и переждал пургу. Снег под ним был чуть выше колена, закопаться нельзя было… Да и глупо было думать об этом – чум должен был быть где-то рядом, он не мог далеко уйти!

    Представился спокойный и умелый Устин, потом Трофим… Они меня найдут! Надо ждать здесь… Или пройти десять шагов, чтобы ветер дул справа… Или двадцать шагов. Не больше. Он натянул шапку поглубже, поднялся и двинулся, стараясь держаться прямо. Деревья мешали, возникали из пурги перед самым носом, он обходил их… десять шагов… двадцать… Здесь лес как будто был реже. Прислушался – ничего, только пурга! Стал думать, надо ли разворачиваться или уже все время идти прямо, чтобы выйти на реку.

    И тут где-то впереди грохнул выстрел. Савва заторопился, налетел на дерево, потом на другое и вдруг совсем рядом услышал крик Данилы:

    – Савва-а!

    – Данила! – заорал толмач. – Я здесь!

    Из черной колючей круговерти на него надвинулась большая знакомая фигура. Чум был в десяти шагах. Возле Инка кормил солью оленей.

    Забрались внутрь. Возбужденный Савва хотел рассказать о своих блужданиях возле чума, но мужики обсуждали другое – Инка нашел только трех оленей! Еще двоих поблизости не было. Далеко искать не пошли.

    – Как ты их навязывал? – не в первый раз уже пытал тунгуса Устин.

    – Один бык дерево привязал, все другой так ходи – палка шея вязал, чтоб далеко не ушел.

    – Были бы волки, всех бы задрали! – думал вслух Данила.

    – Волки и были, – сказал Трофим, подкладывая дрова в очаг. – Черкан только их боится, за медведем убежал бы.

    – Остальных-то не передавят?

    – Черкан их услышит.

    Чуть развиднелось, вышли на поиски. Пурга явно унималась, только порывами налетала. Как ни искали следов оленей или волчьего пира, ничего не нашли. Только по поведению Черкана было видно, что волки тут побывали. Пес вел себя все так же осторожно, далеко не отходил.

    Пока ходили, пурга совсем ушла, стало непривычно тихо, а небо расчищалось на глазах. Забрались в чум. Сидели, кипятили воду, обсуждая, как возвращаться с тремя оленями.
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    Все еще спали, когда Тихон зажигал у икон вонючую, на рыбьем жиру лампадку, что вырезал ему Михайла, и вставал перед ними на колени. Так было каждый день, монах молился за ушедших.

    Потом и остальные поднимались. Часа за два до того, как небо начинало сереть. Разводили огонь в печи, носили дрова. Ручей, бегущий недалеко от дома, покрылся ледяным панцирем, булькотил где-то внутри, воды не набрать было, ходили на реку, кололи там лед и топили его в котле.

    На завтрак Василий заносил с улицы охапку мороженой рыбы, он теперь стряпал вместо Устина. Каждый выбирал себе по вкусу, оттаивал, сунув рыбину в печку, сдирал шкуру и нарезал пластами. Макали в соль и перец. Еда была сытной и маленько спасала от цинги. Еще мед хорошо от нее помогал, но он, как и лук и чеснок, давно кончился.

    Никита проверял по путикам кулемки, соболь ловился неплохо, но одному приходилось много ходить, возвращался уже в темноте, от усталости еле ноги волочил. Остальные трое шли строить часовню. С ней так ловко не вышло, как с избой. Место было покатое, пришлось кострами греть стылую землю, подкапывали, выравнивая, и наконец твердое основание было готово. Несколько дней провозились в грязной и тяжелой работе, но теперь можно было укладывать венцы стен.

    Михайла вырезал на доске красивую часовню, с устремленным в небо шатром и высоким крестом наверху. Как раз должно было получиться выше избы, как того требовал монах. Сама же часовня, по замыслам кузнеца, должна была быть не прямоугольной, а почти круглой, восьмерик. Таким же восьмиугольным был и шатер над ней. Василий, споривший с Тихоном из-за места, теперь разохотился сложной стройкой. Высчитал размер венцов и сколько их надо, на крышу решил тесать доску, как для коча.

    Так и начали строить. Затыка была та же, что и у уехавших, – солнце вставало в двенадцать, а садилось уже в три, и это недолгое время работы быстро сокращалось каждый день. Сумерки, слава Богу, были длинные, часа по два утром и вечером. Так и работали неспешно. Через неделю подняли стены. Даже без шатра и креста тело часовни стройно смотрелось с реки. Монах все улыбался ходил, рассказывал, посмеиваясь над собой, какие неказистые часовенки он ставил своими руками.

    Жизнь в просторном зимовье была теплой и сытой. Шахматы надоели, и их забросили, рукодельничали при свете лучины, кто чего хотел, вспоминали товарищей, что мерзли теперь в чуме. Никита вязал сеть с мелкой ячеей. Левая рука без трех пальцев ловко сжимала лещетку[87], в правой – челнок с намотанной нитью. Он каждый день, возвращаясь с кулемок, проверял сети: попадало уже не так много, и рыба стала помельче, но попадало, и ее под крышей избы помаленьку прибывало. Никита вязал и ругался на подгнившие и попорченные мышами крапивные нитки, их приходилось связывать, а то и пересучивать. Дело шло небыстро, но и вечера были длинные.

    Михайла нашел глину вверх по ручью. Неторопливо ладил новую печь из камней, чтобы топить по-белому. Складывал ряд, промазывал глиной, топил мелкими дровами, потом заделывал, где трескалось. На другой день клал следующий ряд. Не слишком красиво выходило, Михайла морщился, разглядывая работу, а иногда и переделывал, но своего добился – печь вышла добрая, большая, дымоход внутри проложил, как положено, с двумя поворотами. Трубу, что шла через крышу, лепил и обжигал, как заправский гончар, отдельными коленцами, вроде горшков без дна, насаживал друг на друга. Страдал, что нет у него гончарного круга. За неделю, однако, все было готово – топили теперь с закрытой дверью и без дыма в избе. Такие печи в Якутском только у начальных людей были, остальные топились по-черному.

    Из той же глины Михайла сладил фигурку Никиты, вяжущего сеть. За один вечер слепил, да так похоже, что мужики только изумлялись на кузнеца. И Никита, поднеся лучину, разглядывал самого себя – сапоги, даже большая заплатка на армяке там, где она и была… и морда, и борода – все похоже. Дивились навыкам Михайлы: лицо он выделывал острой палочкой по мокрой глине, а получилось – ни с кем не спутать было рябую и битую морду казака!

    Прошло недели полторы, уже поджидали уехавших. Хотелось и печкой похвастаться, и часовней, над которой Василий укрепил и начал обшивать остов шатра. Работал он наверху, на немалой высоте да над крутым склоном, никого туда не пускал, один лазил. Тихон снизу подавал что надо.

    После ужина расселись с делами. Михайла за столом выделывал небольшую, в три кулака, фигурку Инки верхом на олене. Теперь, когда жизнь успокоилась, он постоянно лепил, похваливая местную глину. Баловался, как он сам это определял. Тихон наблюдал за его умными пальцами. Никита закончил снимать собольи шкурки, натянул их на пялки и повесил под потолок подальше от печки. Сел с новой сетью у самой лучины.

    – У нас в Вологодской стороне после Смуты немного народу осталось. Разбежались розно кто куда, деревни позабросили. – Большое, заросшее рыжеватой бородой лицо Никиты было невозмутимо. – А многих и перебили… То поляки, то литовцы, а больше свои же казаки. Всё тащили, чего греха таить. Идет эдак казак, а в телегах у него бабы и ребятишки, такие же православные, как он, – татарам продавать, а за телегами наши коровы да кони привязаны. – Никита помолчал. – Я малой еще был, когда меня казаки увели, а все помню.

    – И далеко? – спросил Василий.

    – Под самую Астрахань, чуть в турские края не попал.

    – И как же ты?

    – Убег. Пришло время… Надоело – и убег. Смутное время – оно и есть смутное: ни государя, ни государства, один Господь с людьми остался.

    Никита поднял сеть над головой, рассмотрел, как получается, и снова неторопливо и бездумно замелькал челноком.

    – Мы до Смуты хорошо жили, черносошные, налоги не шибко тяжелые. Земли и покосов в достатке, ржи собирали так, что и в худой год хватало, овса тоже. Пасека, сад немалый, яблони все прививошные, тятя у меня рукастый был – возами яблоки в Вологду продавали.

    – Ты где же рыбалке так выучился? – Василий ничего не делал, лежал на постели с большим кровоподтеком на боку. Свалился-таки с часовни.

    – Дак у нас озеро большое рядом, Воже называется, мы мальцами рыбачить начинали. Я малой уже сети не хуже тяти вязал. Мы и конопли много растили, и прядево неводное сами сучили и в мотах[88] продавали. Невода вязали, когда артельщики заказывали, длинные невода были – по сорок саженей и высотой сажень. Эти непросто было вязать, тятя с дедом сами работали, нам, мальцам, неводное полотно и в руке не удержать было. – Никита помолчал, вспоминая, на чем остановился. – А потом и началось. Помню, как первый раз нас разорили, тятя очень убивался – едва и на жизнь осталось, весной лебеду жрали.

    – Когда же разорили? – спросил Василий.

    – Году в шестом или в седьмом… при царе Василии Шуйском. У нас в деревне два двора было, сосед после того грабежа со всем семейством в леса подался от разбоя подальше и тятю звал, да он не захотел хозяйство бросать, думал, в другой раз пронесет. Да не пронесло. Времена совсем лихие настали, сила кругом правила. Еще несколько раз нас обобрали, а потом меня с сестренкой в полон увели. Тут уж я помню – казаки были со степных окраин. Туркам продать нас думали.

    – Как же ты убежал?

    – Я уже рассказывал.

    – Всю Волгу и переплыл?

    – Она там – переплюнуть можно, небольшая.

    – А сестренка как же? – спросил Тихон.

    – Не знаю, ее по пути еще кому-то продали, я и не видел, люди сказали. – Никита снова поднял сеть, осматривая работу. – Я в Астрахани на рыбные промыслы нанялся, а осенью к купцам бурлаком пошел, справедливые были люди, не обижали, так и добрел с ними до Ярославля. В деревню пришел – ничего не узнать, дом и амбары сгорели, один омшаник да баня остались. Сад, как лес, поднялся, крапивой зарос. Пожил я в баньке, своих пытался сыскать, а как сыщешь? Видно, тоже в леса ушли. И церковка-то наша разорена стояла, деревни окрестные пустые, на озере ни одной артели. Так-то было. Опять казаки да всякий дурной люд всюду шарился, поляки как раз на Русь навалились, а может, Болотников[89] к Москве шел, не помню хорошо, но зла было в те поры – ковшом не вычерпать.

    Никита однообразно мелькал челноком, затягивая петли.

    – Ты, Тихон, не знаешь, как мне за моих молиться: как за покойников – или за здравие лучше?

    – Молись, как душа чует.

    – Я и молюсь то так, то эдак… – Никита закончил ряд, сбросил его с лещетки. – А ты, Васька, где же те дурные времена пережидал?

    – Бог миловал, как строил карбасы на Белом море, так и строил. Купцов в Смуту поменьше стало, а так ничего…

    – Не добрались, значит, до вас?

    – Чуть не дошли. – Василий замолчал надолго, потом крякнул с досадой. – Православные ить люди такое творили! Как же так, Тишка? Своих били! Куда Господь-то глядел?

    – Вы Бога в наши дела не мешайте! – просипел Тихон. – И с бесом Его не путайте!

    Михайла в разговоре не участвовал, мял в пальцах кусочек глины, пристально разглядывая согнутую в ходьбе ногу оленя. Приложил глину и начал разглаживать палочкой-лопаткой.

    – Правильно Васька говорит, хуже всего, когда свои бьют! Прямо из наших мест люди были! – продолжал свой размеренный рассказ Никита. – Они прежде на Дон убежали за вольной жизнью, а потом в свои же места и вернулись с разбоем! Насмерть, как врагов, били, кто противился! Баб и малых девок под себя клали, как хотели! Люди такое повидали, что и пересказывать совестно. Они, мол, теперь казаки – с Дону выдачи нет!

    Никита отложил сеть и стал прикуривать от лучины. Пустил облако дыма над столом и снова взялся за сеть.

    – Ну и пришел, двор сгорел, потом-то куда делся? – спросил плотник, почесывая ушибленный бок.

    – По государеву указу пешим казаком в Енисейский острог подписался. Жалованье деньгами и хлебом получил, подмогу полтора рубля, как холостой, женатым два рубля давали… На всем дармовом и отправились, лошади, подводы, харчи дорожные – все казенное, все должны были посадские люди и волостные крестьяне по дороге нам предоставить! Вот, скажу я вам, где погуляли! И в городах брали что хотели, а уж в деревне… – Никита довольно улыбнулся. – Крестьяне, как услышат, что мы идем, заранее скот в лес уводили, баб и девок прятали!

    – Много вас шло? – спросил Михайла.

    – Три сотни казаков новоприбранных, десятники, сотники – все как положено, крестьян было несколько семей, ссыльные… Много народу. Нам на казака одна подвода под добро положена была, сотнику – три подводы. Местные жильцы все давали и добавляли, а мы еще брали, сколько хотели. И подводы лишние, и деньгами, и вином. Гуляли вволю, в Сибирь-то немного кто хотел идти, а мы шли! Да и сила! Где воевода местный против нас выходил, так мы над ним только гогочем, а кто и лает матерно, как ему любо. Те воеводы сами со своих людей денег поминочных собирали, только бы убрались подальше. В иных местах и по неделе жили не тужили.

    – И что же, терпел народ?

    – Где как, где-то не давались, с вилами выходили да в колокола били… шуму много было. В Тобольске тех, кто пожаднее да подурнее, в тюрьму посадили, а наворованное в казну забрали… Да тут же и выпустили под кнут. Тем и кончилось. Все гуляли, что казаки, что стольники государевы, – когда все заодно, то ничего, весело! Ты, Михайла, так же в Сибирь шел?

    – Нас пять человек было, государев указ везли, нигде не останавливались.

    – Не повезло, значит. У нас ссыльные вовсю вместе с казаками баловали. Смертоубийства не допускали, а иных баб с собой в Сибирь уволокли… Да которые и сами просились.

    – Вино да бабы – вот она, ваша воля! – кротко перекрестился Тихон.

    – Так и есть, – кивнул Никита, никак не смущаясь словами монаха. – Если уж в казаки записался, о чем еще думать? Служилая жизнь не больно веселая.
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    Они были в пути почти месяц, а до теплой избы с товарищами и харчами оставалось еще больше двухсот верст. Над промороженными снегами окончательно встала ночь. Вся их поклажа состояла из ровдуги для чума, постелей, котла и оружия, но и этого было много для трех исхудавших оленей. Шли на лыжах. Слава Богу, сумерки были все такие же длинные, верст по двадцать успевали пройти.

    Труднее всего было утром, когда от голода не было сил вставать. Еда кончилась неделю назад, и все силы уходили на дорогу. Каждые полчаса присаживались отдохнуть, многие тут же и засыпали. Устин был самый старший, но держался лучше других, не давал спать – обморожение, коли оно пошло, не остановить уже было. Хорошо держался и самый молодой – тунгус: ему такое упрямое, голодное и холодное движение было непривычно и непонятно, но он молчал, верил своим новым товарищам.

    Время от времени Черкан указывал на свежие следы лосей или оленей, пересекавших реку, но путники только угрюмо смотрели на них. Инка попытался объяснить Савве, что надо идти за этим лосем, день, два или три, что тунгусы так и ходят, пока не добудут, – но ни сил, ни времени не было. Трофим на остановках бродил неподалеку в сумерках, иногда приносил куропатку или пару рябков, но этого было так мало, что вызывало только раздражение в кишках. Лучше бы и не садились к котлу. От морозного пути все похудели, осунулись лицами.

    Шуток уже никто не шутил. На ночь пили кипяток и ложились. Вставали – снова пили кипяток. Устин увидел как-то куртину кедрового стланика, орехов на нем не было, но кипяток стали заваривать зелеными метелками. Взвар получался горький, да хоть чем-то был похож на еду и помогал от цинги, десны у всех, кроме Инки, начали слегка кровоточить.

    Кто-то удалялся от чума, громко хрустел проколевшим снегом. Данила высунулся из кукуля, прислушался, оглядел спящих товарищей.

    – Трофим пошел зверя посмотреть, пса взял… – Устин сел и стал надевать малицу. – Сказал, если долго не будет, чтоб ночевали здесь.

    – И очаг не зажег?

    – Будить не хотел, Инка еще раньше ушел за оленями… – Устин нашарил заготовленную с вечера растопку. – Дал бы Бог в пущальницу хоть пару хвостов…

    Морозило крепко. Устин подышал на руки, отогревая, достал кресало, стал готовить ветошку. Пока это сделал, руки перестали слушаться, не держали кремень, сунул за пазуху, сам все думал, что будут есть сегодня. Думы эти были бесполезные и глупые, но только они теперь и жили в голодной голове. Когда разгорелось, сходил к реке и наколол льда в котел. На севере во все небо живым огнем играли желтовато-зеленые высокие всполохи, наступающие сумерки от них словно светлее делались.

    В котле зашуршала вода. Данила подсел к очагу, налил себе горячий, пахнувший смолой отвар. Пил обжигаясь, думал о чем-то.

    – Была бы сеть помельче – хариусы могли бы запутаться.

    – Это да… – согласился Устин, подбрасывая в огонь. – Все утро Бога молю, дал бы хоть рыбину, зубы уже забыли, как кусать.

    – Одного оленя придется заколоть.

    Об этом говорили каждое утро и каждый вечер. Устин молчал, раздумывая. Может, и представлял себе, как варят мясо, или даже уже ел его.

    – Не дойдем без оленей, они весь груз тянут.

    – Так тоже не дойдем. Дней десять еще волочиться.

    – Больше. Без жратвы падать начнем. – Устин отпил из кружки. – Совсем худо станет, Черкана приколем, он хоть мышей жрет.

    – Трофим не даст. – Данила уже думал об этом.

    – Сам приколю, мы на нем дня три протянем. – Устин допил кипяток и стал подниматься. – Пойдем, что ли, достанем сеть? Что-то видно уже…

    Устин выбрался из чума. В серой темноте реку не разглядеть было, только отвесная стена противоположного берега подсвечивалась призрачным, текучим сиянием небес. Под этой стеной вчера и ставили сеть в яму – кое-как продолбили одну лунку и запустили сеть вдоль по течению. Рыба так почти не попадала, но долбить четыре-пять лунок поперек реки не было сил, лед уже был почти в пояс толщиной.

    Прибрели под скалу, нашли кол, вмороженный в лед. Устин снял малицу, разгреб холм снега над прорубью и взялся за пешню. Сеть была небольшая и уже сильно рваная, Устин чинил ее, но помогало мало, да и ставили ее редко.

    – Берись, Данила, может, тебе Бог подаст?

    Пятидесятник сбросил варежки, потянул тетиву, полотно сети ложилось под ноги и тут же смерзалось. Оба напряженно смотрели в густую темную воду.

    – Не бьется?

    – Нет пока, не чую…

    Сеть не дергалась, тянулась ровно, так и вышла пустая, в одном месте была большая, от верха до низу новая дыра в рыбьей слизи, Устин ощупал ее внимательно, как будто из дыры тоже можно было сварить уху, выматерился на изношенные крапивные нитки и, собрав ломкое полотно в большой ком, направился к чуму.

    – Не рыбаки мы, надо было Никиту с собой брать…

    У очага грелся Савва. Устин положил смерзшийся ком на теплые камни и стал разбирать, подсушивая у огня.

    – Замерз ночью?

    Савва кивнул.

    – Это от голода. Попей горячего!

    За стенами чума раздались быстрые легкие шаги и частое пыхтенье. Черкан явился, сунул нос под полог входа, будто проверял, все ли на месте. Вскоре стали слышны и негромкие, подбитые камусом лыжи промышленника.

    Трофим, как и сеть, пришел пустой. Так было и вчера, и позавчера, только третьего дня дуром запутался в снасть шальной таймешонок, которого тут же, макая в соль, сожрали сырым. Голову и хвост вечером сварили в котелке и съели всё, разгрызая хрящеватые косточки. Собаке и запаха не досталось.

    – Черкан, похоже, медведя нашел… – Трофим присел к огню и стал снимать варежки.

    И Данила, и Устин с Саввой настороженно подняли головы, что-то волчье замелькало в худых лицах. Только зубами не клацнули.

    – Берлога? – негромко спросил Устин.

    – Ну, – кивнул промышленник.

    – Далеко?

    – С версту, в горе лежит.

    – Не уйдет? – продолжал пытать Устин, увязывая собранную сеть.

    – Не должен.

    Все молчали, но волнение уже заполнило небольшой прокопченный чум.

    – Под корнями залег, лаз вроде один… – пояснил Трофим, наливая себе кипяток. – Небо как раз играет, неплохо видно.

    – Я с копьем встану против лаза! – заговорил горячо Данила.

    – И я!

    – Ты здесь останешься! – осадил Савву пятидесятник.

    – Не останусь! – уперся толмач.

    – Оба оставайтесь, мы с Трофимом вдвоем сходим. – Устин нашарил топор под своей постелью и сунул в петлю на поясе.

    – Куда? – остановил его Данила. – Устин! Опять ноздрю кажешь!

    – В лес схожу, ваги срублю, – миролюбиво ответил Устин. – Ты, Данила, дозволь, мы уж по-своему сделаем… Против лаза он встанет! Зверь вывернется, и в порты наложить не успеешь! Собирайте чум, где Инка-то?

    – Зачем собирать, – не согласился Данила, – здесь сварим!

    – Сначала добыть надо!

    Забыв о голоде, включились в работу, собрали и увязали чум, Инка привел оленей, и вскоре тощий аргиш из мужиков на лыжах, оленей и нарт двинулся вниз по реке. Северное сияние затихало, но сумерки были уже не такими густыми. Инка, узнав про медведя, стал серьезен, виду не подавал, но, кажется, тоже волновался. Может, и от голода.

    – Здесь! – Трофим повернул от реки и вскоре остановился на опушке, поджидая нарты. – Сажен сто! На склоне!

    – Не спугнем? – шепотом спросил Савва.

    – Хорошо лежит. – Промышленник снял лыжи и привязал кобеля к дереву. – Черкан разорался было над берлогой, тот и не чухнулся.

    Инка собрал сухие ветки, сложил их чумом и стал разжигать костер.

    – Погоди, сходим, тогда запалишь, – остановил его Устин.

    Но тунгус продолжал чиркать кресалом, высекая искры на ветошь, раздул огонек и осторожно подложил под веточки.

    – Огонь хорошо кормить надо! – сказал строго и показал в лес, где лежал медведь.

    – Дымом его спугнешь, дура!

    Устин собрался затоптать костер, но Трофим не дал:

    – Пусть сделает, не помешает.

    Ни мяса, ни сала, чем Инка обычно кормил огонь, у тунгуса не было, он достал откуда-то птичью косточку, ломал ее на мелкие кусочки и бросал в костерок:

    – Сегодня я окуриваю, ухожу, если найду зверей, хорошо тебя накормлю, когда вернусь. Сэвэки-царь, я человек, салом добрым надели, подай мне!

    Трофим тоже крестился, глядя на это дело.

    Данила взял пищаль и копье, Савва – свою короткую пищаль, Трофим с Устином были с тунгусскими пальмами на недлинных древках. Инку оставили у чума.

    Лесной склон местами завалило упавшими деревьями. Двигались небыстро, внимательно просматривали серый мрак впереди, слушали неприятную тишину стылого леса. Савва шел последним, чувствовал, как сердце временами начинает трусливо колотиться и подниматься к горлу. Он злился на себя за этот непонятный страх и тут же благодарил Данилу, что его вообще взяли. Пни и выворотни чернели вокруг затаившимися медведями.

    Передовым по своим утренним следам поднимался Трофим с Черканом на веревке, за ним Устин, у каждого, кроме оружия, по два длинных и толстых, заостренных с одной стороны кола на плече. Савва не понимал, зачем они их тащат. Устин время от времени придерживал Трофима и что-то говорил ему уверенным шепотом. Трофим спокойно кивал. Отдыхали и лезли выше.

    Наконец промысловик остановился и указал вперед. Савва никогда не видел берлоги, он ожидал что-то вроде шалаша, укрытого снегом, какой-то бугор… Ничего такого не было. Вдоль и поперек склона валялись упавшие деревья, местами совсем не пройти было. Мужики снимали с себя меховые одежды и шептались впереди. Савва тоже снял тяжелую доху, поправил очки и осмотрел заряженную пищаль. Он не знал, что ему надо будет делать, представлял, как огромный медведь кидается на Данилу, что хотел встать против лаза, а он, Савва, целится в бок и все не может выстрелить.

    Данила готовил пищаль, прочистил отверстие, насыпал порох на полку, закрыл ее, обернулся на Савву ободряюще, но взгляд у него был необычный, чужой. Савва тоже проверил порох в запальном отверстии, потрогал, как выходит нож из ножен… И опять заколотилось сердце.

    Устин подошел, оглядел Данилу с Саввой:

    – Данила, пищаль тут оставь, с копьем вставай сбоку от чела[90]!

    – На копье его возьму?

    – Упаси тя Господи! – Устин глянул на пятидесятника как на неумного. – Это для дураков потеха!

    – У нас мужики брали! – не согласился Данила.

    – Во-во… Когда один на промысле добываешь, не до баловства.

    – Ты один добывал?! – шепнул пораженный Савва.

    Устин, не обращая на него внимания, зашептал, объясняя:

    – Мы с Трофимом кольями выход ему забьем, когда он через колья полезет, ты копьем сбоку коли! Да глубоко не суй – сломает!

    – А если он через колья выскочит? – Савва все не видел берлоги.

    – Как забьешь! Без ума, то и выскочит!

    – И чего? – спросил Савва поперхнувшимся шепотом.

    – Выскочит и убежит, его счастье!

    – А мне где стоять?

    – Тут будь! Как воевать начнем, собаку спустишь, да смотри пищалькой своей не балуй! Поранишь кого!

    У Саввы кровь взыграла, но он смолчал. От волнения он мало что понимал, да и во рту пересохло, и холодило внутри так неприятно, что хотелось, чтобы это все поскорее уже началось… или кончилось. Кивнул согласно.

    Устин с Трофимом, стараясь не задевать кольями за деревья, осторожно двинулись вперед и вскоре остановились. Ясно было, что берлога где-то совсем рядом, но Савва так ее и не видел, темновато было. Данила тоже ушел вперед.

    Мужики возились на неудобном склоне у засыпанных снегом корней старой лиственницы. Устин сверху, Трофим сбоку, засовывали колья крест-накрест куда-то в корни дерева… Вдруг раздался короткий недовольный рык, негромко заматерился Устин, Данила с копьем кинулся ближе. Савва не знал, можно ли уже отпускать, но отпустил пса и стал подниматься. Ноги ослабели и гнулись с трудом, он понял, где берлога, и почему-то, может, и со страха, старался зайти с другой стороны от чела. Зверь рыкал недовольно и сотрясал забитые колья. Устин стоял на корнях лиственницы и двумя руками колол пальмой сверху вниз себе под ноги, временами не мог выдрать пальмы, матерился страшно, сопел и снова выискивал, куда ударить. Вдруг раздался такой рев, что Савва невольно отшатнулся и, трусливо обходя берлогу, полез еще выше. Зверь ревел уже не переставая, колья, перекрывшие лаз, тряслись, что-то трещало. Трофим метался вокруг выхода из берлоги, хватался то за один, то за другой кол, пытаясь загнать их глубже. Данила стоял прямо перед челом и колол короткими ударами в морду, у него под ногами путался и орал на весь лес серый кобель.

    Савва уже не чувствовал страха, что-то сильное повлекло его вперед: надо подойти ближе и выстрелить – застряло в мозгу. Он обошел бурелом, стал перелезать через упавшее дерево… и тут с его стороны берлоги вздыбился снег и показалась окровавленная морда. Черный разъяренный медведь, мощно орудуя лапами, продирался меж корнями. Савва вскинул пищаль, целясь в голову, но выстрелить не успел, зверь выбрался, одним прыжком перелетел через валежину и кинулся вверх по склону. Оттуда с яростным лаем налетел Черкан. Медведь крутанулся и, перебираясь через стволы, возник прямо перед застывшим Саввой. Выстрел ухнул, когда медвежья морда была в трех шагах. Савва видел, как пуля вошла прямо в глаз. Медведь откинулся от страшного удара, осел в снег, запрокидывая голову и беспорядочно скребя ее лапами. Савва с пустым стволом в руках очумело стоял рядом и рассматривал его судороги. Зверь, однако, быстро приходил в себя, Савва тоже, он стал пятиться и машинально выхватил нож. Все это длилось мгновения, но Савва хорошо запомнил разъяренный взгляд медведя – на месте одного глаза было кровавое косматое пятно, другой же остановился на Савве. Савва сделал шаг назад, поскользнулся на склоне и упал на колено… Со стороны берлоги, разметая снег, коршуном вылетел Данила и всадил тяжелое копье в большой косматый бок. Медведь извернулся со всей яростью и почти достал пятидесятника, но тунгусская пальма Устина точно ударила в шею зверя. Медведь с перебитым хребтом завалился набок.

    Савва поднялся, ничего не соображая, руки тряслись, ни ножа, ни пищали не было. На щеке черные крапинки сгоревшего пороха. Пес рвал мохнатую задницу, отхаркивал шерсть и снова рвал. Он был сильно меньше косолапого, а когда налетал, казался Савве таким же большим, что и зверь.

    Устин еще раз для надежности ударил пальмой в основание шеи, постоял, разглядывая свою окровавленную ладонь, и стал искать шапку. Матерился устало, не находя, все было затоптано. А больше недоволен был, как все случилось. Трофим, осмотрев совсем небольшую дыру в корнях, через которую ушел медведь, спустился от берлоги и, вытирая пот, присел на валежину:

    – Слава Богу! – широко перекрестился.

    Подошел Устин, отряхивая шапку, поставил кровавую пальму к дереву:

    – Ну, кто обосрался?

    Данила сидел прямо на снегу, нагнув голову от боли, и держался за плечо.

    – Ты чего?! – уставился на него Устин.

    – Выломил, видать… – кряхтел Данила.

    – Плечо?

    – Ну…

    – Давай-ка сюда!

    Устин встал и уверенно потянул Данилов армяк с пострадавшей руки. Усадил его ровно, левой рукой внимательно ощупывал выбитое плечо. Потом ухватился крепче и стал тянуть, упираясь в шею пятидесятника.

    – Уй-й-й! – взвыл Данила.

    Устин дернул, Данила заорал не хуже медведя и обмяк всем телом.

    – Посиди тихо, – успокоил Устин, набрасывая на пятидесятника доху. – Хошь, трубку тебе подкурю?

    – Давай, – выдохнул Данила, прислушиваясь к уходящей боли.

    Пятидесятник приходил в себя, улыбался, нащупывал кисет здоровой рукой:

    – Как же ты его, Савва?!

    Савва искал свою пищаль, он не помнил, где ее бросил, шарил по снегу… Обернулся на Данилу, взгляд у него был так себе, полоумный. Трофим нашел его оружие, оно лежало прямо возле медведя, отряхнул:

    – Вот тебе и недомерок[91]! Чего? Трясет?

    Савва кивнул.

    – А то! Зверь! – одобрил Устин.

    – Если бы не Данила, он бы меня разорвал… – Савва осторожно присел возле медведя, разглядывая огромную когтистую лапу, на морду не мог смотреть.

    – А я не понял, как он выскочил. – Данила поднялся и стал осторожно натягивать рукав армяка. – Выстрел уже услышал!

    – Ты вон откуда сиганул! Поди-ка сейчас так! – Трофим с недоверием к своим же словам обернулся на берлогу, через которую непонятно как перескочил пятидесятник. – Вишь ты, косолапый со страху в какую щелку вылез!

    – У нас на Лене медведь с одного казака волосы вместе с шапкой снял. – Савва совсем не чувствовал своей доблести, руки всё плохо его слушались. – Я потому к нему спиной и не поворачивался.

    – Все правильно сделал, не заробел! – Устин подал Даниле дымящуюся трубку. – Фу, с голодухи-то голову закружило от табака.

    Трофим достал плетеную кожаную бечеву, сделал петлю и накинул на шею косолапого.

    – Покатили вниз, там драть будем!

    Инка уже отвел оленей кормиться и поставил чум на опушке. Дым из него поднимался в серое небо. Мужики волоком, оставляя в снегу глубокую борозду, подтащили тяжелого зверя. Пока воевали, силы откуда-то были, а тут совсем ослабели – то и дело отдыхали.

    – Ты как чуял, что добудем! – одобрил Устин тунгуса.

    Разожгли костер, чтобы посветлее было, и взялись в четыре ножа. Инка считал, что они неправильно, без должного уважения к зверю все делают. Отрезал кусок сала, покормил огонь, благодаря своего щедрого Сэвэки и прося в следующий раз прислать такую же удачу, и ушел за дровами.

    Драли, похваливая доброе мясо, особенно сало. Пса кормили. Устин порубил в котел жирную грудину с ребрами и повесил на огонь.

    Савва вдруг распрямился с окровавленным ножом в руках:

    – Трофим, а если бы ты с луком напротив него оказался? Куда бы стрелял?

    – Не знаю, до такого нельзя доводить, чтобы нюх в нюх. – Трофим продолжал спокойно подрезать шкуру. – Повезло тебе, что оглушил его. Из лука тоже в глаз можно попасть, да что толку?

    – Не убьешь?

    Трофим в сомнении покачал головой.

    – Из моей пищали я бы ему башку снес! – сказал Данила.

    – Чего же не снес? – ехидно ощерился Устин.

    – Так сами же копье дали… Не вы-ы-ыскочит! Никуда не де-е-енется! – передразнил промысловиков Данила.

    – У меня был случай, когда нос к носу сошлись. – Устин закончил снимать шкуру со своей стороны, вытер нож о снег. – Осенью из орешника шел, целый куль ореха наколотил, и до зимовья уже рукой подать. Тропинка под горку катится, так крутовастенько, бреду себе, думаю чего-то… Ну и просохатил мишку – он по своим делам той же тропкой мне навстречу поднимался. А там три кедрины здоровые поперек тропы вывернуло, я одну перелез, другую, с кулем-то за плечами, не больно ловко, сел на нее передохнуть, а тут и он, тоже через дерево прет. Запахом моим его шибануло, он как лез, так и замер. Смотрим друг на друга. Лук у меня на плече, стрелы на другом, да все кулем зажато, и дергаться страшно. Между нами – сажени полторы! Он с меня взгляд не спускает, я с него, гляжу, у него нижняя челюсть из стороны в сторону начала ходить… Знаешь же? – обернулся Устин на Трофима. – Так-то вот, когда… – Он снял варежку и покрутил себя за челюсть. – Верный знак – кинуться собирается. Не ревет, ничего, все молча! У меня в руках посох был, я возьми со страху-то да и брось ему в морду! Он, видно, тоже боялся, так и покатился с бревна на ту сторону! Я ноги в руки и дёру, да в обратную сторону, в гору бегу, как те валежины перелетел, не помню! И главное – с кулем скачу! Слышу – топот его за мной! Близко! Я куль сбросил, лук с плеча, стрелу… и к нему оборотился!

    – И куда стрелял?! – вытаращил глаза Савва, вспоминая своего медведя.

    – А никуда, – рассмеялся Устин. – Он посох мой отшиб – и дёру! Это он от меня бежал, а я думал – за мной!

    – Заломал бы! – морщился Данила.

    – И главное, я всегда с пальмой хожу заместо посоха, а тут не взял чего-то. Недалеко от зимовья было.

    – В наших местах они по осени возле кедрачей живут – самая еда им. Мясо так орехом и пахнет. – Трофим был доволен добытым зверем.

    Разделали тушу, разложили куски на снегу. Сала напластали пуда три. Инка тем временем хорошо согрел чум. Рядом, с круглым пузом, валялся пес.

    Решили остаться. Наварили полный котел, но ели помаленьку, чтобы не обблеваться с голода, тут у всех был плохой опыт, но к ночи, вроде и съели немного, а животы раздуло, что и у Черкана. Всех поташнивало. Ночь, однако, спали как убитые. Одному Савве кто-то не сильно приятный снился. То вскрикивал, то мычал что-то во сне. Но его никто не слышал, да и он сам ни разу не проснулся. Ночь длинная, долго спали.

    Утром сели к тому же котлу и опять ели, посмеиваясь друг над другом. Память о голоде не быстро унимается.

    – Середка полная – концы играют! Так-то! Наше дело бродячье, с утра обязательно хорошо пожрать надо! – балагурил Устин. – Доедайте последний кусок, не то псу отдам!

    – Лопнет!

    – Не лопнет, – улыбнулся Трофим. – Жрать не будет, прикопает где-нибудь!

    Олени хоть и отдохнули, да нарты стали тяжелее пудов на восемь, а то и больше. Решили побольше пройти со свежими силами, но часа через два Инка, объезжая большую мокрую наледь, остановился и стал изучать следы у себя под ногами. Сошлись. Инка все щупал руками.

    – Тунгус тут ходил. – Инка поднялся и поглядел вперед. – Тоже воду объезжал.

    – Много их? – спросил Данила.

    – Один нарта, два оленя. Один тунгус бежал. Мужик, – показал замерзшие следы тунгусских унтов.

    Все вглядывались в серую тьму реки впереди, будто там можно было что-то рассмотреть.

    – Крепко застыли уже. – Устин тоже ощупал следы и надел варежки. – Не сказать, когда проехал.

    – Пойдем по следам, авось где в лес свернет? – думал вслух пятидесятник. – Ты же говорил, тунгусы по речкам не ездят?

    – Зачем не ездят? – удивился Инка. – Тунгус везде ходи. Ты сам его следы смотри!

    – Стойбище всяко рядом должно быть, ночью чего ему тут делать?

    Все ждали, что скажет Инка, но тот помалкивал, потом пошел вперед, присаживался время от времени, щупая следы.

    – Лося мог у реки смотреть! – предположил Трофим.

    – Они обычно верхом на олене промышляют или вьючат его, а сами на лыжах идут. А тут нарты! – Устин снова склонился, разбирая следы. – Порожние нарты, похоже…

    Из серой темноты появился Инка.

    – Ну что?

    – Тунгус самострелы смотрел, – заключил Инка. – Нарта совсем пустой.

    – Стойбище должно быть недалеко, надо их искать! – распорядился Данила.

    Двинулись. Инка тропил следы, за ним Устин вел оленей. Без солнца небыстро получалось. Шли, моля Николая Угодника, чтоб найти этих тунгусов.

    Савва от усталости, постоянной тьмы и холода давно уже перестал что-то записывать и потерял счет их пути. Он хорошо помнил, что от слияния двух рек до их зимовья около ста верст. Этого места он ждал уже несколько дней, вслух не заговаривал из суеверия, но развилки все не было. Остальные тоже помалкивали, словно признавали за чертежником право этого не помнить, да и сами мало что помнили. Ночь – она и есть ночь. Все силы уходили на непростой путь во тьме. Савва впервые жил совсем без солнца, его товарищи были опытнее, но тоже испытывали неприятную тягость на душе. Только для Инки все было так, как и должно быть. Может, поэтому и глаза его лучше видели.

    Шли уже больше часа, несколько раз теряли след на продуваемой ветрами речке, потом снова находили. Уже и устали, посматривали место для ночлега. И тут следы полозьев свернули в сторону и потянули берегом небольшого притока. Постояли, прислушиваясь и принюхиваясь – не потянет ли оттуда дымом.

    Стали расчищать место под чум.

    За ужином обсуждали, как далеко мог уводить нартенный след. Так ни до чего не договорились, все что угодно могло быть, обнадеживало только, что нарты тунгусские были пустые.
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    Утром прошли несколько поворотов вверх по притоку и увидели небольшое стойбище в прибрежном лесу. Два чума, лабазы на деревьях рядом. Ни одной собаки не было, и, если бы не дым, могло показаться, что жилища пустые. Остановились у входа в чум.

    Было тихо, но внутри плакал ребенок. Полог приподнялся, оттуда выглянул, а потом и вышел мужик. В узких глазах на темном морщинистом лице настороженность, он явно ожидал чего-то худого. Инка стал объяснять, кто они, показывая то на Данилу, то на Савву. Мужик немного успокоился, приглашая незваных гостей, поднял ровдужную дверь чума.

    – Его зовут Кунеканко, – объяснил Инка. – Он старший в этой семье, других мужчин нет.

    Расселись вокруг очага. Проколевшим на морозах путникам было непривычно в большом и обжитом чуме, улыбались, вспоминая свой, в котором не разогнуться. Вскоре к ним собралось все небольшое стойбище. К очагу никто не лез, ребятишки постарше держали на руках маленьких, рассматривали бородатых незнакомцев. Кунеканко по-прежнему был сдержан и неспокоен, извинился, что угостить нечем, давно ничего не добывал.

    Устин ушел к нартам, принес котел с вареным мясом и кружки:

    – На-ка вот! Медвежатина!

    Савва перевел, а Инка опять стал что-то объяснять. Кунеканко приложил руки к груди, благодаря, но радости в нем не прибавилось, наоборот, с еще большей осторожностью посматривал то на Данилу, то на Савву.

    Разлили горячую воду по кружкам. Женщины стали отогревать и резать замерзшее мясо, разговаривали шепотом между собой. Запищал ребенок. Одна бросила работу, достала из люльки совсем крохотного мальца и, никого не стесняясь, стала кормить грудью.

    – Кто-то их крепко придушил… – негромко сказал Устин, прихлебывая из кружки.

    Данила кивнул и посмотрел на хозяина.

    – Мы идем с верховьев… – Данила показал в сторону Оленька. – Волки оленей порезали, продай, если у тебя есть лишние. Нам двух-трех нартенных быков хватило бы…

    – Куда вы идете? – спросил Кунеканко.

    – Вниз по Оленьку, месяц назад зимовье там поставили…

    – Дом для вашего Бога?

    Савва переводил. Мужики переглянулись.

    – Далеко еще туда? – спросил Данила.

    – Три дня идти. – Тунгус помолчал, соображая. – Одного оленя дам, больше нет.

    – Одного нам мало, – заговорил Инка по-тунгусски. – Если не можешь дать оленей, отвези нас сам! Они честные люди, заплатят тебе, как скажешь!

    – А ты почему с ними? – быстро и строго спросил Кунеканко.

    Инка замялся, но ответил:

    – Меня у отца аманатом забрали. Я у них в плену.

    – Они аманатов в колодках держат! На тебе нет колодки!

    – Мы скоро его отпустим, – вмешался в разговор Савва. – Инка не пленный, он наш вож.

    Кунеканко молчал, не понимая, почему они говорят разное. Женщины поставили на стол нарезанное мясо. Сами не трогали.

    – Ешьте, чего вы? – угощал Устин. – Ешьте!

    Савва перевел слова Устина, сам повернулся к хозяину чума:

    – Почему ты нам не веришь? Тебя обидели казаки?

    Кунеканко думал о чем-то, потом заговорил, без особого доверия поглядывая на гостей:

    – Мой брат в аманатах сидит, здесь мои и его дети! Я не хочу, чтобы они умерли от голода! Если вы меня заберете, они умрут!

    Савва напряженно соображал, как объяснить тунгусу, что они здесь делают. Про то, что они не собирают ясак и не берут ясырей, говорить нельзя было, не поверил и не понял бы. Савва опасался все испортить, покосился на Данилу. Тот смотрел внимательно, но не вмешивался.

    – Давай поменяемся, – пришло ему в голову. – Мы вчера медведя добыли, ты нам двух оленей, мы тебе всего медведя отдадим! Медвежье мясо лучше! И шкуру!

    Кунеканко задумался, а Савва перевел свой разговор товарищам.

    – Плохо придумал, – совсем не одобрил Устин. – Неровный обмен, он сейчас думает, мы обмануть хотим. Боится он оленей показывать, вот что! Думает, заберем за так и уйдем!

    – Спроси у него, нет ли поблизости других тунгусов. – Данила достал кисет и стал набивать трубку. – У кого можно купить оленей в нарты?

    Савва перевел. Кунеканко долго молчал, потом повторил, что и раньше:

    – Я дам вам одного оленя, больше не могу.

    – Что-то тут не то, не скажет он про других, – с досадой поморщился Устин. – Один олень нам ни туда ни сюда.

    – Хорошо. Что мы должны тебе за оленя? – спросил Данила.

    – Дайте мяса.

    Видно было, что тунгус хочет побыстрее от них избавиться.

    – Ну, и на том спасибо! – Данила прикурил от уголька и стал подниматься.

    Все тоже благодарили за приют, неохотно выбирались наружу. В мороз и серую мглу, надоевшую хуже горькой редьки. Только Инка остался и о чем-то горячо разговаривал с тунгусом. Последним вышел Устин с пустым котлом в руках.

    – Какая же сука так их обобрала? – Нищета и неприветливость тунгусов поразили даже много повидавшего бродягу, злой стоял.

    – Нашлись, видно, добрые люди…

    Данила раздумывал, как идти дальше, одного оленя было мало.

    Устин раскрыл нарты с замороженным медвежьим мясом, вытащил оттуда здоровую заднюю ляжку и большой кусок сала. Крякнув и пошатываясь от тяжести, отнес в чум.

    Вскоре вышли Кунеканко с Инкой.

    – Он согласился пойти с нами вожем. – Инка говорил по-тунгусски, Савва толмачил. – Казаки забрали у него котел и топор, можете дать ему?

    Данила отдал топор, котел обещал, когда доберутся до избы. Кунеканко привел четырех оленей, стали распределять груз по нартам.

    Наконец выехали. На передних нартах Кунеканко. Вернулись на реку, все ждали привычной дороги по льду, но тунгус уверенно пересек Оленек и стал подниматься косогором с редким лесом. Куда-то, казалось, совсем не в ту сторону. Все та же серая тьма их окружала, только задранный хвост да задница оленя, тянущего их нарту, белели впереди да скрипели полозья. На коротких остановках Савва доставал маточку и пытался разглядеть стрелку, Данила – они так и ехали вдвоем – не делал и этого и ничего не спрашивал. Выбрались наверх, на большую плоскую поляну, и остановились.

    Инка с Кунеканко осматривали упряжи и копыта животных, обсуждали что-то.

    – О чем они говорят? – спросил Данила.

    – Не знаю. – Савва убрал маточку. – Правильно едем!

    – С чего взял?

    – Оленек здесь большой поворот делает, верст в сто пятьдесят. Мы сейчас верхами этот угол срезаем. Далеко отсюда? – спросил Савва у Кунеканко.

    – Две луны взойдут. Олени ночью не быстро бегут.

    Савва в первый вечер попытался расспросить тунгуса о путях на Вилюй, но тот поел и лег спать, буркнул: не знаю, мол, здесь ничего.

    Только на третий день утром, запрягая оленей, сам вдруг рассказал, что они с братом раньше кочевали на озере Ессей. Весной много обиженных тунгусских семей собрались в тех местах и побили казаков. Сожгли ясашную избу, забрали своих родников, сидевших в казенке. Побили и промышленников. Кунеканко с братом в этом не участвовали, но жить там стало опасно, и они решили уйти подальше. Думали, на Анабаре казаков нет. Все лето спокойно прожили в этих местах, и вот их ограбили. Перетрясли все имущество, забрали меха, всех оленей, что нашли, и всех собак. Брата, он был старшим в их семье, обвинили, что он участвовал в нападении на Ессейский острожек, и заковали в колодку. Казаки были с Нижней Тунгуски.

    – Видно, сыск делали по тому тунгусскому разбою, – предположил Данила. – Когда это было?

    – Два месяца назад. Казаки, пока река не встала, на лодках плыли, потом шли пешком со всем грузом, олени им, так же как и вам, нужны были. И вож, они не знали здешних мест, поэтому и взяли брата.

    – Почему здесь тунгусов так мало? – спросил Данила. – Четыреста верст по реке поднялись, а никого не видели.

    – Прячутся, – подумав, ответил Кунеканко. – Раньше человека в лесу встретишь – радость! Теперь все таятся. Ваши промышленники когда-то у рек зимовья ставили, сейчас тоже в лес прячут.

    Кунеканко поднял бесхитростные глаза на толмача:

    – Люди жадные стали. Всем соболь нужен! Прежде не нужен был, сколько добыл, столько и хорошо. Теперь – совсем другое у людей в голове. Жизнь поменялась.

    Все молча его слушали.

    – Мы хотели еще дальше, в низовья Лены, кочевать, но туда уже якуты пришли. Земля раньше была большая, теперь маленькая стала, всем тесно.

    На третий день спустились на Оленек и поехали по льду. Было двадцать четвертое декабря, месяц прошел, как они отправились на разведку реки. День был праздничный, канун Рождества Христова, свет потихоньку начинал прибывать, в полдень едва заметное теплое сияние возникало над горами, на южном склоне неба, и сам воздух вокруг становился яснее, много уже разглядеть можно было. Но длилось это с полчаса. Как раз в такое время они и выехали на Оленек. Вглядывались в очертания берегов, не угадывали, где находятся, а все равно повеселели.

    Попали в небольшую мокрую наледь, Кунеканко вывел из нее оленей и стал отчищать копыта. Подъехали остальные, сошлись, согреваясь, притопывали и приплясывали в тяжелых меховых одеждах, руками махали.

    – Далеко еще? – спросил Устин их молчаливого вожа.

    – Не знаю, я там не был.

    – А как же ведешь?

    – Люди про вашу избу с крестом сказали.

    Вскоре начался плавный длинный поворот реки, Кунеканко придержал оленей, разглядывая Оленек, и повернул к высокому правому берегу. Вскоре все увидели над обрывом строгие и какие-то нездешние очертания часовни. Крест над ней строго торчал в небо. Устин выбрался из саней и засвистал что есть мочи на все лады. Еще и еще засвистал. Никого не было. Стали подниматься наверх. Часовня вблизи казалась высоченной, крестились и лезли по знакомой нахоженной тропинке. В окошке избы мерцал красноватый свет.

    Устин распахнул дверь, лучина затрепетала и чуть не погасла:

    – Вставай, бродяги! Христа славить будем!

    У порога стоял Михайла:

    – От напугал, черт леший! Пришли?!

    – А куда мы денемся?! – Устин облапил Михайлу. – Тишка, бес тебя забери, я по тебе скучился! Ну-ка подь сюда, Божья ты душа!

    Остальные входили, шуму и криков прибавилось. Обнимались, целовались троекратно, тычась в заросшие бороды, тискали и пихали друг друга.

    – Мы уже вас и ждать устали! – блажил, щерясь, Никита. – Думали навстречу ехать, да тьма такая, мать ее ети!

    – У нас как раз наготовлено к празднику, – хохотал Васята. – Как дорогих гостей вас принимаем!

    – А мы не дорогие?!

    – Да тьфу на вас!

    – Оголодали? Рожи как у псов бродячих!

    – Не бзди! Мы еще и тебя накормим! – тянулся обнять Василия Устин. – У нас Савва медведя из своего недомерка добыл!

    – Да ну?!

    – Савва! Ты чего?!

    – Михайла! – устало улыбался толмач, приткнувшись на лавке у кадки с водой. – Мы – вот!

    – Все начертал?

    – Много сделали, Михайла… До верховьев не дошли.

    – Умаялся? – подошел Василий и стал черпать воду в котел. – Чего же вы ночью бродили?! Мы с мужиками все головы сломали – что с вами? У Тихона вчера прямо во время молитвы лампадка погасла, мы так и обомлели, на вас подумали, а Тишка повернулся к нам и лыбится, пес. Говорит, завтра они придут, к Рождеству Христову!

    Сели за стол. Василий готовился к Сочельнику, еду на стол ставил, но мужики попросили каши, по ней больше всего соскучились. Вскоре, однако, стали падать бородами на стол. В тепле сморило всех, один Устин зевал во все лицо, но не сдавался. Начал рассказывать, как волки порезали оленей. Данила вдруг очнулся:

    – А Кунеканко где?

    – Уехал, – развел руками Устин.

    – А котел?

    – Я отдал.

    – Чего же ночевать не остался?

    – Ни в какую не согласился, я ему и оленя отдал, что он нам посулил. Правильно, что ль?

    Все слушали, не очень понимая. Устин разъяснил про ограбленного тунгуса.

    – Много их по реке? – спросил Никита.

    – Совсем нет. Этого прямо Господь послал, а то бы еще неделю волоклись…

    – А к нам приходили!

    – Да ну?!

    – Стойбище верстах в двадцати отсюда, – пояснил Никита. – Я ездил к ним. Аж пять семей вместе живут. Речка у них заплотом перегорожена – всю зиму с рыбой! И сиг, и таймешата, а уж соровой рыбой они оленей кормят! Видать, к ним он уехал.
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    Проспали и Рождество Христово, и еще три дня, кто-то и четыре. Вставали поесть да по нужде, пытались что-то делать, но изношенные морозами тела снова валились на полати. Отощали так, что порты ни на ком не держались.

    Когда маленько одыбали, Тихон повел всех в часовню. Внутри было пусто, только новый резной аналой стоял посередине, ни одного окна не вырублено – наступившая ночь остановила работу. Голоса звучали гулко. Островерхий шатер купола уходил на три сажени от пола, в темноте его и не видно было. Монах зажег лампаду у единственной иконы, и все ожило. Тихон начал службу. С молитвой привычная жизнь входила в свою колею. Вернувшиеся с особым чувством крестили лбы, вспоминая холодный ночной поход. Слава Богу! Слава Милостивому! Возможно, эта мысль и была главной. И у тех, кто ходил, и у тех, кто ждал.

    Ночь отступала, с каждым днем сумерки становились ощутимо светлее и длиннее. Ждали, вот-вот явится солнце, задумывали дела наперед, жить впотьмах было скучно.

    Пошла другая неделя, как вернулись, а Савва все не прикасался к черновикам. Отоспавшись, бродил из угла в угол, не сильно веселый, даже и слегка мрачный. Не знал, с чего начать, в голове была каша. Данила раз и другой просил показать, что он намерил, но толмач только хмуро и виновато отворачивался и ничего не говорил.

    Может быть, из-за этой бесконечной ночи, когда они возвращались и он ничего не видел вокруг, или от усталости – он только в зимовье понял, что полуживой вернулся, – а может, и по какой другой причине, но весь огромный край, что казался почти ясным, теперь не имел в его голове прежней стройности. Он сидел, думал об этом, удивлялся, уставал от бесплодных мыслей и в конце концов прикладывался спать. И засыпал, хотя спать уже не хотел, даже и плохо себя чувствовал от сна. И чем больше он носил это в себе, тем яснее становилась мысль о недоделанном деле. И этого уже было не поправить.

    Михайла подсел как-то:

    – Чего маешься?

    Савва покривился. Рассказал, как мог.

    – Не осилили мы до вершин подняться, – закончил, тяжко вздохнув. – Ночь настала.

    – Не гневи Бога! Сколько смогли… Ты чего же, не записал ничего?

    – Записал и зарисовал, да трогать неохота, не знаю я, откуда тот Оленек истоками, про Вилюй тоже ничего не знаю.

    – Так к тунгусам поезжай!

    – Тут их так прижали, не больно-то рассказывают.

    – Никита говорит, князец у них приветливый. Поезжай!

    На следующий день целым отрядом отправились в стойбище. Инка, Никита, он знал дорогу, пятидесятник и толмач. Солнце уже ненадолго выходило на небо, но было скрыто от них горой, и от избы его не было видно, только далекие тундровые холмы за рекой на короткое время обливались долгожданным золотистым светом. В такой час и выехали, морозный пар из ноздрей оленей снова стал белым, даже и от рассеянного света. Животные тоже, казалось, повеселели, бежали споро, нарты радостно пели скрипучую песню освобождающемуся от сумрака простору реки. Больше месяца стояла ночь, теперь же обманчиво, но ощутимо запахло пробуждающейся жизнью, как будто и весной. Мороз, правда, был изрядный, все ехали в намордниках.

    Свернули от Оленька в небольшой приток. Речка была живая, то и дело встречались сырые наледи, объезжали их и двигались дальше. На высоком берегу под прикрытием небольших скал стояло несколько чумов, рядом основательные шалаши для собак, кучи дров и большой загон для оленей. Лохматая шайка с громким многоголосым воем выкатила встречать гостей. Тунгусы побросали свои дела, рассматривая подъезжающих. Никита остановил нарты у чума князца.

    Пока ехали, солнце успело закатиться, разливало после себя красные вечерние краски, высокие и спокойные дымы из чумов тоже были размалеваны закатом. Сумерки теперь были ясные и длинные, Данила рассчитывал переговорить и посветлу еще вернуться. Ему нужны были олени или ездовые собаки, некоторые тунгусы их держали.

    Гостей усадили на почетные места за очагом, Данила поднес одекуй, нитки бисера и две дюжины иголок. Князец принял все спокойно и благодарно, сел вместе со всеми. В этом стойбище все было иначе, чем у Кунеканко: ни настороженных взглядов, ни страха при виде бородатых православных.

    Тунгусы были ясашные. Так же как повешенный Бедунай, раз в год возили ясак в государево зимовье на Оленек. Данила не спрашивал, но князец сам охотно показал именные росписи об уплате за прошлый год. Про отряд Колмогора он слышал, хорошо знал и мангазейских казаков, что заправляют на Анабаре. Им тоже отдавали по два соболя с мужика, Сорокин за это разрешал колоть оленей на переправах в тех местах, где кололи их деды и прадеды. Но князец был добродушен, на жизнь не жаловался, как будто все так и надо.

    Князец был сухощавый, с умными и веселыми глазами, звали его Каюкан. Под стать ему была и его радушная жена Кошека, она подавала кипяток и закуски, внимательно слушала, что рассказывает муж, и время от времени смело вставляла свое слово. Стойбище было семейным, рядом с чумом Каюкана стояли жилища его сыновей, они сейчас ушли добывать мясо. Большая семья жила здесь постоянно, всю зиму, в отличие от малосемейных тунгусов, что кочевали вслед за хозяином-охотником и потом жили на месте добытого животного, пока оно не бывало съедено.

    Данила слушал неторопливые ответы князца, а самого подмывало спросить, не было ли его сыновей среди нападавших на Анабаре, но помалкивал. Скорее всего, были, не так много тунгусов кочевало в этих местах.

    Савва только толмачил, сам вопросов не задавал, думал, хорошо было бы зазвать старика к ним в избу, разложить все на столе и спокойно пройтись по чертежам. Дед, похоже, знал немало, в разговоре упоминались и верховья Оленька.

    Каюкан неожиданно легко согласился обменять пять оленей. Данила стал благодарить за угощенье и прощаться. Савва нагнулся к пятидесятнику, попросил пригласить старика к ним.

    В это время полог входа приподнялся, в чум легко скользнула молодая девушка и краем пробралась в женскую часть, к матери. Стала снимать зимнюю меховую парку, под ней обнаружилась стройная фигура в легком, тонко выделанном нагруднике и кафтане. Вся ее одежда была искуснее, чем на других, расшита бисером. Длинные темные и шелковистые волосы украшал бело-голубой бисерный поясок с круглой бисерной же пластиной на лбу. Мужские взгляды невольно потянулись в сторону красивой тунгуски. Увидев, что на нее смотрят, девушка улыбнулась очень открыто и смело. И улыбкой, и всем своим приветливым и вольным поведением она была похожа на отца. Савва замер, она была совсем рядом с ним, неудобно было задирать голову, он не успел хорошо ее рассмотреть, только глаза запомнил и гибкие стати. Девушка отвернулась, присела на корточки и стала помогать матери.

    Каюкан приехал через два дня. Пригнал оленей. Хорошо рассмотрел избу, все время одобряя русских, что так хорошо строят, и особенно печку. Таких он еще не видел, щупал ее горячие бока и внимательно расспрашивал Михайлу, как тот ее сладил и где брал глину. Потом пошел в часовню и тоже удивлялся – месяц назад здесь ничего не было. Спрашивал у Тихона-шамана, когда к ним в часовню приходит русский Бог. Савва везде ходил с ним толмачом – старик был очень толковый, многие вещи понимал и без объяснений.

    Наконец Савва раскрыл ларец со своей работой, достал чертеж Анабара и разложил на столе:

    – Ты когда-нибудь видел такое?

    Каюкан неторопливо и внимательно разглядел рисунок.

    – Давно видел. Один казак тоже реки рисовал.

    – Где это было?

    – На Тунгуске.

    – А когда?

    – Очень давно, младший сын еще неженатый был, теперь у него двое сыновей. Эяна тоже маленькая была.

    При имени девушки Савва заволновался. Все эти два дня она не шла у него из головы. Мужики тоже про нее вспоминали, кто любуясь, а кто простодушно и сладко похабничая, у Саввы от таких разговоров кровь приливала к лицу. Он выходил из избы, садился на лавку над обрывом. Он не запомнил ее хорошо, только легкая тень поселилась в душе, одни глаза ее виделись. Но теперь, глядя на Каюкана, ясно ее вспомнил. И еще узнал имя.

    – Сколько лет Эяне?

    – Семнадцать.

    Савва все смотрел на старика, думая о ней. Забыл, о чем спрашивал. Наконец очнулся и повел пером по Анабару:

    – Здесь море, здесь сходятся две Куонамки…

    – Ну-ну, – согласно кивал головой Каюкан. – Все вижу, Малая Куонамка недалеко отсюда начинается, Большая – дальше, во-о-от здесь! – Старик вел линию, ушел за бумагу и уверенно ткнул точку на столе. Весело посмотрел на Савву. – Иди сюда!

    Они вышли из избы.

    – Малая Куонамка там. – Он показал на север. – Из болот течет, отсюда пять дней на оленях будешь бежать, если налегке! Большая – там! Десять дней или побольше! Там горы!

    – Высокие?

    – Нет, высокие горы в той стороне! – Рука тунгуса уверенно взлетела на юго-запад. – Там Оленек начинается!

    – Ты был в его верховьях?

    – Много раз был, жизнь моя длинная. Вся здесь прошла. – Каюкан с хитрой улыбкой посмотрел на толмача. – Оленные тунгусы далеко ходят.

    – Я приеду к тебе завтра, расскажешь про реки? – Савва спрашивал и начинал волноваться. В мыслях поднимался уже над всем этим огромным краем и видел его сверху. К нему возвращалась прежняя уверенность.

    – Расскажу, старики любят рассказывать, – добродушно рассмеялся Каюкан. – Раньше за сохатыми с луком бегал, теперь только рассказываю. И тебе расскажу!

    Каюкан уехал. Савва выбрал черновые чертежи, что могли пригодиться, развел новые чернила. И спать лег раньше всех. Но уснул не сразу. Он волновался не только по поводу работы.

    Толмач стал ездить к Каюкану каждый день. Начали с Анабара, который старик знал во всех подробностях. Савва уточнил названия притоков и даже небольших ключей, места весенней и осенней поколки оленей, постоянных стойбищ, переходы на другие реки, отметил зимовья мангазейских казаков и Леонтьева. Это было несложно, он дополнял свой готовый чертеж. Каюкан, кстати, его одобрил, чем Савва очень гордился. Дочертили и верховья обеих Куонамок.

    Чертеж Анабара со всеми его притоками был готов, он получился таким полным, каких Савве раньше не приходилось ни копировать, ни видеть. Они сделали его всего за четыре дня. Потом не так уже подробно – у Саввы оставалось мало бумаги – вычертили и расписали Оленек и Хатангу. Вилюй Каюкан не знал так хорошо, рассказал, что говорили и другие: путь туда далек и ведет через горы. Примерно обозначили и эти переходы. Старик, помогший ему сделать такое большое дело, только благодушно улыбался. Казалось, он был благодарен Савве, что тот хочет все это знать.

    Память Каюкана была невероятной, Савва временами переспрашивал что-то, проверял разными способами, но старый тунгус всегда был точен, посмеивался над недоверчивым чертежником. Еще больше, до ревности, поражали Савву его способности рисовать реки. Палочкой на снегу или шильцем на бересте, почти не задумываясь и не сообразуясь с мерой, она в нем была от природы, проводил уверенную извилистую линию главной реки, вел к ней притоки и называл их имена. Ни разу не сбился. Для тунгусов такие рисунки на снегу или речном песке были обычным делом. Так они договаривались между собой сойтись в условленном месте, иногда за сотни и сотни верст на какой-нибудь небольшой речке. И всегда сходились. Всю свою долгую кочевую жизнь старик именно по рекам определялся на местности.

    Но дело было не только в навыках, Каюкан от природы имел живой ум и сообразительность, в первый же день он стал хорошо понимать Саввины чертежи и значки на них, очень толково их дополнял и поправлял.

    Савва каждое утро перед выездом заходил в часовню, читал утреннее правило и благодарил Бога, что ему послали такого помощника. Старик и в других вопросах был мудрым. Спокойно, почти всегда с улыбкой рассказывал даже крайне неприятные истории о поведении казаков и промышленников или о своих же сородичах. Жизнь во всей ее сложности не вызывала у него никакого раздражения или обиды.

    Работа шла не быстро. Савва был счастлив и возбужден, вставал ночью, мужики еще спали, ночью и возвращался. И все было бы совершенно прекрасно, если бы не Эяна. Присутствие девушки с каждым днем все сильнее его смущало и мешало работать. Он только подъезжал к стойбищу, а душа, обгоняя оленей, влетала в чум и смело забиралась под одеяло к красивой тунгуске. Это было ужасно стыдно, но он ничего не мог с этим поделать и даже счастлив был от этого. В конце концов, все это происходило в его воображении, а не наяву, и никто об этих его мечтаниях не знал.

    Эяна же совсем его не стеснялась, иногда сидела рядом и слушала их разговоры с отцом. Когда он чертил, поддерживала огонь такой, как надо, мелкими щепочками, чтобы было светло. Кипятила им воду – Каюкан, как и все тунгусы, пил ее, ничем не заваривая, – помогала матери готовить еду. Савва держался изо всех сил, работа этому помогала, но когда садились есть, косился на девушку и опять преступно мечтал, чтобы в чуме никого, кроме них, не было. Он мысленно сажал ее напротив себя и говорил с ней, а не с Каюканом. И тогда глядел ей прямо в глаза и даже брал за руки. Она была не просто красива, но и так же умна, проста и смела в своем поведении, как ее отец. И это чертежнику очень нравилось. А еще Эяна ласковостью и улыбкой была похожа на его мать, по которой он очень соскучился.
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    Было уже пятнадцатое января, солнце заявлялось часа на два, а светлые сумерки длились с одиннадцати до пяти. Морозило крепко, но все повеселели, Трофим, Устин и Никита отправились откапывать собольи кулемки. Их давно не проверяли, и некому было, и соболь в морозы почти не бегал и ловился плохо. За неделю пробили новые лыжные путики от ловушки к ловушке, их было срублено больше полутора сотен – сорок шесть соболей в них попалось, – подновили приманки. Мужики были довольны, с теми, что добыли раньше, почти две сотни получилось. Если бы по уму с осени начали промышлять, сотни четыре поймали бы – улыбались на сказочное богатство Оленька.

    Остальные достраивали часовню. Данила с Тихоном стелили пол из толстых плах, тесали доски на крышу, Василий прорубал окна и украшал их наличниками.

    Мерзлявый Михайла из избы не выходил, вторую неделю уже резал для часовни большую, в аршин высотой, икону Николая Чудотворца, поглядывал на ту, что возил с собой Иван Лыков. Тихон сначала запротестовал, хотел, чтобы была писана красками, но красок зимой было не найти, да и Михайла не особо его спрашивал. Сосредоточенно резал гладкие, стянутые лиственничные доски, а чаще просто сидел, глядя на проступающий в дереве лик святого и думая о чем-то. Когда явилось солнце, работа пошла живее, и Тихон замолчал, Никола стал ему нравиться.

    Савва с Инкой каждое утро уезжали к Каюкану, когда возвращались, обнаруживали то купол, обшитый свежими досками, то прорубленные окна, отчего часовня становилась все более живой.

    Жизнь, далекая от Якутского и государевых нужд, была вольная и размеренная. Правда, не очень сытая, хлеба и круп оставалось совсем немного, лед на реке нарос под два метра толщиной, и сетями ловить перестали. Был нехудой запас мороженого мяса, но и с его добычей стало труднее. Из-за глубокого снега трофимовский Черкан сидел на привязи. Птиц, что изредка добывали промысловики, крошили на приманку соболей. Иногда тунгусы угощали рыбой, что попадалась в их ловушки, стоявшие подо льдом.

    Как-то вечером поужинали и сидели с мелкими делами, кто-то и завалился на свою постель. Михайла обычно работал в одиночестве при свете солнца, но тут резал обрамление оклада. Тихон возле него сидел.

    – Две девки у меня в Москве остались, не с собой же их было брать… – рассказывал негромко и неторопливо, под стать движениям резца, кузнец. – Жена думала со мной в ссылку ехать, я не захотел. Там у меня дом, кузня своя добрая… Наймет кого в кузню, не пропадут. Все мое жалованье – соль, хлеб, семь рублев как ружейщику – все им отписал, они там в Москве получают…

    – Ты и мужик-то беззлобный, и мастер, каких не сыщешь, а сослали? – согласно кивал монах. – Чего-нибудь поперек сказал?

    Михайла молчал, внимательно разглядывал, как выстраиваются завитки деревянного узора.

    – За Иоанна Крестителя…

    Острый, до синевы закаленный резец снова погнал золотистую стружку.

    – За кого?

    – Я Крестителя в бронзе отлил!

    Кузнец глянул на Тихона с привычным благодушием, но и серьезно. Снова со всем вниманием склонился над доской, рассказывал же небрежно, словно это было необязательно, как сам с собой разговаривал.

    – В Италии, в храме одном, увидел Иоанна, точенного из мрамора… Добрый мастер камень резал – глаз не отвести. Иоанн – и все! Красивый, с кудрями, как есть самому Христу друг и товарищ! Он же Христа крестил! Смекаешь? А потом ему одна блядь башку и отрезала! – Михайла замолчал, точным осторожным движеньем довел острый угол в узоре, отстранился, прищурившись, и повернулся к монаху. – Я на что малой был, а пронял меня тот Иоанн. Мрамор белый, без изъяну, прямо светится. Сколько лет прошло, а вот вылепил… потом и отлил!

    – За святость его?

    Кузнец стряхнул стружки на пол и стал набивать трубку.

    – Бог знает, Тихон, за святость ли, за красоту… все одно! Захотелось так же сделать.

    – Настоящая святость всегда красива, – согласился монах. – И куда же ты его? Не в церковь же!

    – Зачем? У меня кузня большая, в три каморы, в одной – печь, горн, все как положено, в другой всякий запас, а в третьей я оружие делал. Там он и стоял, небольшой, в полтора аршина. Иностранцы иногда заходили оружие починить, продать предлагали… – Михайла раскурил трубку, завешивая избу дымом. – Раз одному важному попу колымагу богатую чинил, узорочье всякое на нее ковал, он и повадился ко мне. Я работаю, он смотрит, как я железо мну. Выпивки принесет, выпьем. Я спьяну возьми и покажи – Иоанн Креститель, мол! Он мужик-то неглупый был, думал, поймет, кому, как не попу, такое показывать! А он тоже уже пьян был, глядел, глядел, да вдруг и взъярился – не шути так! Не смей идолище железное Иоанном обзывать! Ну, слово за слово, он осатанел: в огонь его, кричит! И сам лезет, спихнул моего Крестителя. Я его мордой в бочку с водой – охолонись! Раздрались, одним словом. А он, поп-то, в больших чинах был, из кремлевских, с самим патриархом в службе стоял… На другой день – меня в каменный подвал на цепь, Иоанна утащили, на подсвечники церковные, видно, пустили! А заодно и все, что я там резал да лепил, порушили. Сам виноват – не хрена было лишнего болтать.

    – Для кого же ты все это делал? – помолчав, спросил Тихон.

    – Для себя, для кого же… Иностранцы кой-чего покупали. Они мою работу ценили. Удивлялись, что я в такой кузне все это… Наши, мол, художники в каретах ездят! Да хер с ними, чего их вспоминать.

    Михайла докурил, придвинул к себе икону нужным краем и взял в руку резец.

    – За то и судили тебя?

    – За богохульство, как же! Дьяки, подьячие, один боярин пришел, ну и попы – они челобитье на меня подали как на безбожника. Хорошо, башку не отрубили… – Михайла перестал резать, на Тихона голову поднял, хитро улыбаясь. – Даже и под кнут не положили, присудили – ничего, окромя подков и гвоздей, не ковать! Ну и в Сибирь ссылку за богохульство. Когда уже отправляли, в наказной грамоте велели все же ружейным мастером ехать.

    – Ты поэтому решеток-то не куешь?

    – Я и раньше их не делал, на решетки-то желающих знаешь сколь! Только свистни! Бегут, друг друга пихают! Нет, Тихон, тут уж либо Иоанн Креститель, либо решетки!

    – Неужели ни одной не сладил?

    – Ни единой. В Якутском Урасов батогов грозился отвалить, да отступился, не неволил.

    – Дак ты мастер! У него, чай, глаза есть!

    Михайла перестал резать, уставился на монаха.

    – Хочешь Крестителя-то посмотреть?

    Тихон глядел, не понимая. Кузнец вытянул из-под полати свою суму, достал холщовый мешочек, а оттуда – точенную из белого камня голову в ладонь величиной. Поставил перед монахом и подвинул светец с лучиной. Обычный с виду мужик с небольшой кучерявой бородой, морщинами на лбу, тонкие черты лица, тонкий нос, крест на короткой веревочке на ключицах… На Тихона из глубины веков спокойно смотрел Иоанн Креститель. Все он понимал про эту жизнь, но знал и о другой… Душа монаха тихо забилась в радостной тревоге.

    – Кудрями на Данилу нашего похож, – заглянул через плечо монаха Василий, но, приглядевшись, тоже замолчал.

    Тихон с так и застывшим взором перекрестился на изваяние.

    Мужики бросили дела, молча дивились совсем уж необычному мастерству кузнеца.

    – Ты когда с нами уходил, то, что у тебя по полкам стояло, куда же дел? – спросил Данила.

    – Спрятал. Ни одна собака не найдет. – Михайла убрал Крестителя в мешочек, завязал тесемки.

    – Попы на святых молятся, лбы разбивают, а тех, кто святых писал, за людей не держат! – поморщился Данила.

    Дверь отворилась, ввалились окоченевшие Савва и Инка. Стали раздеваться. Савва прислонил озябшие руки к горячей печке, сам смотрел, что Михайла успел сделать за день, но кузнец уже убрал икону, закрыл ее холстиной и, крякнув от натуги, поставил в угол на лавку, чтобы никому не мешала.

    – Ну что там Каюкан? – спросил Михайла. – Рисуете?

    – Рисуем, – кивнул Савва.

    – Да не к Каюкану он ездит… – весело подначил Василий. – Сказал бы, что там за девка-то?

    Про Эяну все уже знали, даже и шутки перестали шутить, видя, каким волчонком смотрит толмач. Хотя, конечно, всем любопытно было. Савва молча съел кусок жареной рыбы, погасил лучину и полез на постель.

    – Тунгусам теперь несладко, морозы такие… – раздался в темноте голос Никиты. – В чуме, как ни топи, все равно холодно.

    – Привычные… – буркнул Устин. – Они и в кукуль голые спать лезут.

    – А все одно – люди, кости-то мерзнут.

    – Каюкан всю зиму возле своих рыбных ловель живет, мог бы и срубить избушку, дело недолгое.

    – Избушка для них обуза, – не согласился Устин. – Речка перемерзнет, рыбы не станет, они в другое место уйдут. За триста верст друг к другу в гости ездят повидаться. На нашем месте они давно уж в Якутском были бы.

    – В избе всяко лучше!

    – Лежать-то? Ясно лучше!

    Мужики помаленьку угомонились, в избе стало тихо. Савва пытался обдумать это свое раздвоенное состояние, но никакого умного решения не приходило в голову. Счастью работы – а ему пора уже было садиться и окончательно вычерчивать беловые листы – мешала шальная радость, что охватывала при виде Эяны. Чувство это было таким сильным, что он ясно понимал – эта девушка заняла уже все пространство в его душе и голове, вытеснив оттуда его работу, и, пока она рядом, он ничего не сможет сделать. Это было плохо, но он никогда не чувствовал себя так хорошо.

    Он успокаивал себя тем, что времени до весны, до их отправления на Лену, еще много и что оно как-нибудь само собой все устроится. И улыбался Эяне. Не без страха улыбался, опасаясь, что сердце выскочит навстречу приветливому взгляду ее прекрасных раскосых глаз. И мать Эяны, и отец видели эти их улыбки и принимали спокойно. Тоже улыбались.

    Утром Савва вышел из избы и почувствовал, что трудно дышать. Морозило совсем уж зло, воздух стал колючий. Затоптанный снег под ногами был тверже камня. Нацепил намордник, размышляя, не взять ли с собой еще какую овчину, но не взял, стал спускаться к реке. Инка уже привел и запряг в Саввины нарты двух оленей. Они обычно ездили вместе, но сегодня тунгус захотел остаться, на часовне заканчивали последние доделки, икона была почти готова, промысловики тоже не пошли на свои путики. Тихон третий день сидел на одной воде, все ночи простаивал на молитве, но силы в нем только прибывали, прямо лучился, и эта его кроткая, высокая радость передавалась всем.

    Савва тронул оленей, те полетели без понуканий, обдавая ездока лютым холодом. Он отвернулся, прикрыл лоб меховой варежкой, умные животные и сами знали, куда и сколько бежать. Меньше чем через час уже подъезжал к стойбищу. Дымы из всех чумов поднимались вверх, предвещая такую же морозную погоду на ближайшие дни. Савва, пока ехал, несколько раз придерживал оленей и бежал рядом, пытаясь согреться, получалось это плохо, стужа проникала всюду; окоченевший, еле выбрался из нарт. Полог чума качнулся, оттуда появилась Эяна, без меховой одежды и без шапки, улыбнулась ему и взялась выпрягать оленей. Ждала, понял Савва, хотел помочь ей, но она весело пихнула его в сторону теплого чума.

    Они уже закончили с Каюканом, и сегодня можно было не ехать, но Савва, он просто не мог не поехать, придумал записать все тунгусские роды, что кочуют и оседло живут в бассейнах вычерчиваемых рек. Каюкан задумался, покачал головой:

    – Трудное дело. Теперь все перемешались. Многие тунгусы на большую соленую воду на восток откочевали, самоеды, что в низовьях Анабара жили, на Таймыр ушли. Раньше только на Анабаре сотни две, а то и три тунгусов жили, сейчас и сотни не будет.

    – От ясака сошли?

    – Ясак дать несложно. Ваши начальники теперь, кроме рухляди, еще и работать заставляют – казаков возить на своих оленях, посыльными ездить… Хуже всего, когда воинский отряд собирают из тунгусов и на других людей леса ведут.

    – А вы не ходи́те!

    – Как не пойдешь – с Руси добрые вещи привозят, многие уже привыкли. У нас раньше только ножи да пальмы были из железа, и то не у всех. Топоры, скребки – многое делали из камня, иголки из кости. – Каюкан помолчал, теребя клинышек редкой бородки, усмехнулся. – Железными топорами не сразу научились пользоваться – ноги себе рубили… Было-было, да!

    – Я не знал, что у вас было железо. Откуда?

    – С Лены, от якутов, на Ангаре у тамошних тунгусов и остяков тоже можно было выменять. Железо ценилось очень дорого, ходить надо было далеко. У русских промышленников железо было лучше, и они сами его приносили. Мы взяли у вас много нужного.

    Эяна внесла дрова, опустилась на колени и стала подкладывать в очаг. Гнулась гибко, придерживая от огня косички с вплетенными в них цветными ленточками. Сегодня ее волосы охватывал другой обруч, набранный из темно-синего, белого и свекольного цвета бисера. Девушка работала, сама слушала отца. Иногда взглядывала на Савву блестящими, не такими уж и узкими, темно-карими глазами. Лицо чистое, пухлые губы, как и глаза, тонко очерчены. Словно хорошо заостренным соколиным пером вычертил их добрый мастер.

    Девушка видела, что он не слушает отца, а изучает ее, и тоже безмятежно, будто они были вдвоем в чуме, разглядывала высокого и красивого парня с такими же, как у тунгусов, темными волосами и темными внимательными глазами. Савва очнулся, они с Эяной смотрели друг на друга, Каюкан же, глядя в разгоревшееся пламя, продолжал рассказ, далеко был мыслями.

    – …Промышленники много добывали соболей, но и нам хватало. К ним приходили торговые люди, привозили все, что надо было для промысла, забирали рухлядь. Наших соболей хорошо обменивали. Никакого ясака никто не собирал. Мы несколько лет так прожили – рады были этим новым справедливым людям. Потом с Вилюя пришли мангазейские казаки, осенью, мы на этой же речке стояли. Сказали государево слово, поднесли щедрые подарки и стали собирать ясак. Мы отдарили их соболями со всей нашей семьи, дали и поминки воеводе, всё как они сказали. Они ушли к нашим соседям, там собрали ясак. А потом вернулись к нам и ограбили. – Каюкан поднял на Савву честные умные глаза, в них было удивление и стыд за тех людей.

    – Много их было?

    – Восемь человек.

    – И вы покорились?

    – Мужчин не было в стойбище, мы были на поколке оленей, казаки об этом знали. Они забрали всех оленей, что были здесь, все меха… Забрали и те подарки, что сами дали. И ушли.

    – И вы не стали их догонять?

    – Они взяли только вещи и оленей, людей не тронули. Я думал, что это просто шайка разбойников, такие и среди тунгусов бывают, и что этого больше не будет, ведь раньше люди с Руси вели себя честно, но весной, по последнему снегу, пришли другие казаки. И тоже с Вилюя. Этим мы не дали себя грабить, но у них были пищали, они убили у нас нескольких мужчин и увели двух молодых женщин. Тогда я ушел с наших родовых мест в низовья Оленька, но там через несколько лет стало тесно. С Лены и даже с Алдана туда приходили другие тунгусские семьи, не всем хватало места для добычи рыбы и диких оленей. Потом на Оленьке появились ватаги промышленников, и стало еще хуже.

    – Ты же говорил, промышленники вам не мешали?

    – Когда первые пришли, их тут было мало, теперь же это были другие люди. Они торопились занять лучшие места, некоторые вели себя хуже казаков. Бывало, что и убивали целые семьи тунгусов, чтобы занять их родовые жиры… – Каюкан задумался. – Такое случалось редко, чаще просто занимали наши угодья. Мы пошли на Хатангу – там уже были наши родичи, но на Анабаре встретили Сорокина с его казаками. Он нас не грабил, не требовал ясака немедленно. Уговорил вернуться в наши места, а следующей весной заплатить ясак ему. Обещал защитить нас от других казаков. Так мы снова оказались здесь.

    – Сколько лет вы ему платите?

    – Семь зим прошло.

    – Он берет ясак не на государя, а на себя…

    – Все так делают. – Каюкан поднял глаза на Савву. – Сорокин нас не обижает, хотел купить Эяну себе в жены, но она не захотела, и он ушел, не стал насильничать.

    Эяна встала, все такая же спокойная, будто это ее не касалось, и вышла на улицу. Там было уже темно.

    – Я не знал, что тунгусы роднятся с чужими племенами… – Савва пытался скрыть свое раздражение сватовством Сорокина, но щеки уже запылали.

    – Почему же? Когда рядом живем… Бывает. – Каюкан помолчал. – Я свою старшую дочь отдал промышленнику с Руси. Он сначала рядом с нами свое зимовье поставил, потом решил уйти и сесть на пашню.

    – И где же она теперь?

    – Где-то за Ангарой-рекой, среди братских людей живут, где земля хорошо родит, двое ребятишек у них.

    – Жалеешь, что отдал?

    – Не я решаю судьбу людей.

    Мать Эяны Кошека поставила еду.

    – Мороз нынче такой, что и олени носы прячут! Оставайся, – предложил Каюкан, – будем сейчас есть, и спи здесь!

    Савва кивнул и тоже вышел на улицу. Искал глазами Эяну, но ее не было. Пошел проверить своих оленей, ждал, что она возникнет откуда-то из сумерек. Думал, что скажет ей, слов не было, но жгуче хотелось ее обнять. Савва останавливался, трясущимися руками тер лицо колючим снегом. Вместе с желанием прижать к себе Эяну охватывало и чувство стыда, казалось, что он пытается кого-то обмануть… Каюкана? Эяну? Стыд убивал его решимость и даже превращался в злость на себя, но он все равно, преодолевая трусость, искал ее. Его тело тряслось так, как не тряслось возле медведя… Эяны нигде не было. Савва немного успокоился, почувствовал, как мороз дерет уши и лицо. Наверное, просто ушла в соседний чум.

    Эяна спала с матерью с другой стороны очага. Она была совсем рядом, рукой можно было дотянуться. Савва не спал, слушал легкое, едва различимое дыхание девушки и думал о ее жизни здесь. Представлял, что он сам живет с тунгусами, промышляет зверя и рыбу… Представлялось плохо, не хотелось ничего этого, ему нужна была только Эяна.

    Утром первой встала Кошека, разожгла очаг, вышла из чума. Девушка выбралась из-под мехового одеяла и стала одеваться. Отблески огня нервно высвечивали ее обнаженные руки, груди, бедра. Савве ударило в голову и ноги, он поспешно закрыл глаза, а они тут же открылись снова. Он был без очков и видел не очень хорошо. Его опять трясло, кровь толкала в голову и к Эяне. Не понимал уже ничего, начал подниматься, еще мгновение – и обхватил бы ее, но она оделась и вышла наружу. Каюкан сидел рядом, на своем меховом мешке, одевался и наблюдал за Саввой.

    Они попили кипятку, перекусили чем-то. Савве было стыдно перед Каюканом, но больше тяжело. Он совсем не мог сосредоточиться на своей работе, все время думал о девушке, ее бедрах, и о ее сестре, которую отдали за промышленника, все бестолково мешалось в голове… Он попрощался и, не сказав, будет ли завтра, уехал в зимовье.

    Накануне Михайла дошлифовал икону. Все уже к ней привыкли и полюбили, уходя из избы, крестились на нее, хотя Михайла всегда закрывал ее холстом. Когда закончил, они с монахом отнесли ее в часовню. Все спрашивали: «Когда святить будем?», но Тихон в часовню никого не пускал. Не пустил и на другой день, хотя там давно все прибрано было. Василий вымел и стены, и полы – ни одной щепки или стружки нигде не осталось. И в избе, и даже в чуме все прибрали, будто дело к Пасхе шло. Вечерами Тихон пересказывал житие Николая Мирликийского, совершенные им чудеса. Николу Чудотворца чтили все, вспоминали, кому и когда он помог.

    Утром все уже давно готовы были, но Тихон все чего-то выгадывал, в часовню не пускал и на вопросы не отвечал, на небо поглядывал. Принес два котла с горячими угольями, в часовне стало теплее. Наконец распахнул дверь, поклонился всем в землю:

    – Заходите!

    Мужики снимали шапки, крестились на полку, где стояли их походные иконы. Солнце уже высоко поднялось и начало заливать внутренности восьмиугольного бревенчатого сруба. Нарядно было, Тихон как мог украсил стены и вход пухлыми зелеными лапами кедрового стланика. Мужики осматривали свою часовню, словно не сами ладили бревна друг к другу, сейчас все было по-другому, празднично. Шатер над головой уходил высоко вверх, как в настоящей церкви. Окошек было три, все вверху. Большая икона Николы стояла на прочном аналое у западной стены. В окно, прорубленное на восток, лился косой и угловатый, по форме окна, сильный золотой свет. Прямо Николу высвечивало солнце, обрисовывая мудрое лицо, отражалось от круглой лысины и выпуклых морщин на лбу святого, отшлифованных умелыми руками кузнеца. Два строгих креста на плечах золотились особо ярко, как все это удалось Михайле… Тот стоял, придирчиво щурясь на икону, не понять было, доволен ли. Лицо исхудало от долгих трудов, последние три недели кузнец ничего, кроме иконы, не касался. И по ночам сидел, не работал, но просто глядел на Николу и о чем-то думал. Может, и молился.

    – Начинай, что ли, Тихон!

    – Погодите малость… – Монах все чего-то ждал, застыв взглядом на Чудотворце.

    Солнце смещалось, менялся и лик святого.

    – Чудотворец-то… улыбается! – зашептал Никита Устьянец, осеняя себя широким твердым крестом. – Михайла!

    Все потянулись ко лбам, крестились, кто суеверно, кто серьезно и радостно. Живой был Никола! Среди них был! Улыбался, глядя на них, – все это видели!

    Один Тихон, склонив голову перед святым, молчал – то ли спрашивал у мудро взирающего угодника позволенья вслух произнести его имя, то ли ждал, что сам Никола Мирликийский заговорит.

    Икона тепло светилась, и сам воздух внутри, наполненный простыми и важными чувствами, золотился от нее. Хорошая, обстоятельная тишина стояла в часовне. Никола был с ними!

    – Да читай уж, Тихон, чего томишь? – негромким басом выдохнул Никита.

    Тихон повернулся ко всем:

    – Нет такого, ребята, чтобы с помощью молитвы из обычной вещи, доски вот, что в лесу росла, святую вещь сделать. А сердца наши трепещут от чистоты Михайловой души, что в эту икону вложена, – лучшее он в себе берег, когда работал. И наши души сейчас в дело пошли. Какие же еще слова, и так все видите. Сами мы сейчас и признали ее святой. Молитесь, как кто может, просите у Господа благодати, а у нашего Николы – чудесной защиты!

    Монах помолчал, положил на себя крест легкой рукой и запел, радостно улыбаясь:

    – Господь Вседержитель, податель жизни и смерти, пролей благодать свою на икону сию, на часовню и на место это, для нас дорогое! Услышь всякого, кто молиться здесь станет! Убереги их от бесов! Дай им силу твою целебную!

    Долго еще стояли молча. Каждый о своем размышлял, это свое и было общим.

    Потом обедали неторопливо, обсуждали кузнеца Михайлу, его умные и крепкие руки.

    – Я и не думал, грешник, что у тебя так выйдет! – Василий уважительно качал головой. – Ну режет и режет… А оно вон чего!

    – Окна ловко вырубили… Солнце там всегда будет! – поддержал его Устин. – Православные, что после нас сюда взойдут… – Устин прищурился, представляя себе таких же бродяг, что и они сами.

    – …Не поверят, что люди делали! – закончил за него Василий.

    – Не поверят! – строго согласился Никита.

    Все сходились на том, что все, что делал Михайла – доски ли тесал, стягивал их, потом с резцом сидел, – это все было просто и понятно, а вышло так, будто их улыбающийся Никола сам собою явился с небес!

    Кузнец покуривал, благодушно отшучиваясь, валял дурака по привычке.

    Савва проснулся, когда все еще спали, лежал и думал, о чем думал и весь прошлый день: ехать ли ему к Каюкану. Он пытался взять себя в руки, но за последние две недели все так заплелось, что распутать можно было только очень решительно, а этого как раз не было. Его не по годам трезвый мозг не помогал, в голове не было ничего, кроме дурного тумана. Он не понимал, как это все может быть, они с Эяной только смотрели друг на друга.

    Он и раньше влюблялся, и не один раз, но то было в Тобольске, где он был подростком, все тогда влюблялись и тискали девчонок. Кого-то из его сверстников уже и женили. Дед и отец завели семьи не молодыми, деду уже за тридцать было, так и Савва про себя думал, особенно когда дед записал его в казаки и он ушел в первый свой поход.

    Сейчас же все было совсем по-другому. Он представлял, как приводит Эяну в избу к мужикам, и его решимость и упорство, то, что помогало ему мерить и чертить, куда-то исчезали. Перед мужиками было стыдно, перед отцом же Эяны он и вовсе чувствовал себя подлецом, забравшимся в его чум. Но больше всего тревожило другое – он не знал, что с ней делать. Он не мог вообразить себя мужем, сама мысль о том, что у него может быть жена, была непонятной, вязала по рукам и ногам.

    Савва закряхтел с досады от всей этой горячей пурги, раздирающей его голову, да так громко, что Михайла рядом перестал храпеть. Застыл, прислушиваясь, не разбудил ли мужиков. Все спали. Он тоже закрыл глаза, но вместо сна на него тут же наползали его тяжелые муки, не разрешить их было, можно было только как-нибудь совсем от них избавиться… Увы, мысль, что они скоро уйдут и он никогда больше не увидит ту, от кого хочет отказаться, пугала его как следует. Эта мука и была главной. Прекрасные зовущие глаза Эяны сами собой возникали в темноте храпящей избы.

    Мука это была или счастье?

    Савва решительно повернулся к Михайле, но тот спал, бритая голова покоилась на руке. Савва разглядывал родное лицо – Михайла как-то незаметно стал ему учителем и другом. Он думал о кузнеце, о его твердом характере, словно не знавшем сомнений… Сам вид могучих Михайловых рук, которые так много умели, успокаивал, в душе что-то правильное шевельнулось. У Саввы были мужики и большое дело, которое они делали вместе, делали долго и трудно, за это дело, за его чертежи уже было положено много терпенья и страстей, никогда ему не осилить было этого всего в одиночку. В их общей работе плечо каждого было важно, а иногда и незаменимо. Он чувствовал, что не может их предать… Надо чертить, надо чертить все набело. Данила через месяц наметил уходить на Лену. За это время надо все успеть.

    Устин сел на постели и тут же начал одеваться. Устин никогда не лежал, не тянулся, через минуту уже, будто и не спал, гремел посудой или дрова в печку закладывал. Савва тоже поднялся и оделся. Зевал отчаянно, совсем не выспался.

    За работу он, однако, не сел в этот день, ему все мешали, так и прослонялся, праздный и хмурый, до вечера.

    Михайла ушел куда-то с самого утра, полдня его не было, после обеда уже явился с большой листвяжной чуркой. Это была нижняя часть лиственницы с толстыми расходящимися корнями, отрубленная на полтора аршина от земли. Крякнув, сбросил ее с плеча, снял шапку, отирая пот.

    – Где же нашел такую? – удивился Василий.

    – Ну… – Кузнец был очень доволен огромной чуркой, не охватить ее было. – Сто лет, видно, росла или больше…

    Он сходил напился воды и сел на лавочке возле избы, стал очищать кору топором и стамеской. Временами замирал, проникая взглядом вглубь прочного дерева. Хорошо очистив, заволок чурку в избу и сел под лучиной.

    – Добрый комель, – одобрил Устин, наливая воды в котел. – Как раз смольем пропитан!

    Михайла, довольно покряхтывая, крутил чурбак, разглядывал его с разных сторон.

    – Чего же ты из нее сладишь? – присматривался к чурке Данила, расставляя шахматы.

    Михайла все молчал, поскребывая бритую голову, вглядывался в темно-желтую, даже и красноватую на срубе древесину. Потом сел к столу и стал неторопливо закуривать.

    – Казаков сделаю!

    – Кого? Каких казаков? – раздалось несколько голосов.

    Михайла не ответил, рисовал что-то острым шильцем на дощечке.

    – Не иначе Данилу вырежет… – подумал вслух Василий и подвинул пешку.

    – Никиту надо, он самый здоровый! Как раз что тот чурбак! – улыбнулся Устин.

    – Никиту он уже лепил…

    Так прошли еще два непутевых дня и две бессонные ночи, и под утро, обессилевший от бесплодных дум и злой, что давно уже ничего не делает, Савва твердо решил больше не видеться с Эяной и провалился в сон.

    Савву толкал Устин. Склонился к уху:

    – Там тунгуска пришла, к тебе, видно!

    – А?! – Савва приподнялся, не проснувшись, показалось, что и Устин, и его слова ему снятся. Снова уронил голову.

    – Иди выйди, говорю, – тряс за плечо Устин. – Давно, видно, ждет!

    Савва сел недовольно, все еще не понимая, проснулся ли, стал одеваться.

    Вышел. На улице было уже не очень темно и очень холодно. Возле избы никого. Недоуменно обернулся на дверь.

    – В чуме она! – выглядывал Устин, выпуская из избы белые клубы тепла.

    Савва все еще не понимал, что сказал Устин, а скорее не верил, стал тщательно протирать очки. Внутри чума было тихо, но над ним поднимался дым. Мужики просыпались в избе, кто-то кашлял. Савва нахмурился и приподнял ровдугу, закрывавшую вход.

    Из полумрака пустого чума на него смотрела Эяна. Девушка грела руки у разгорающегося огня. Пламя отсвечивало на ее лице. Глаза блестели.

    – Ты три дня не приходил, я сама пришла.

    Савва молчал. Присел на корточки у входа. В чуме было так же холодно, как и снаружи.

    – Я не знала, что с тобой.

    Ее глаза были спокойны и прекрасны. В лице никакого смущения.

    – Почему… – Савва хотел спросить, почему она пришла, но это был глупый вопрос. – А твой отец?

    – Я ему все сказала, он знает.

    – Что знает?

    – Что я хочу уйти с тобой. Моя сестра ушла с казаком, я пойду с тобой.

    Савва застыл от такого простого решения всей той бури, что разрывала его душу. Хотел сказать, что они никогда ни о чем не говорили… Вообще не говорили… Но он молчал. Все его слова были бы теперь глупыми, он не готов был к такому.

    – Я видела, как ты смотрел на меня. Ты будешь мой муж!

    Толмач озадаченно хмурился на девушку. Боялся глядеть на нее, но глядел. Ее красивые губы говорили вслух то, что было у него внутри. Она говорила по-тунгусски, и все это было очень просто… У него же внутри все было по-русски, и там было еще много чего. Все его спокойствие, которого он с такими муками добивался последние дни, куда-то делось. При одной мысли о Эяне брал жуткий стыд, а больше уже злоба. Не на нее, но на себя. Надо было сказать ей это, но он не мог, и наоборот, чем больше смотрел на нее, тем меньше оставалось слов. Одно желание обнять ее, прижать к себе и не отпускать.

    Он даже двинулся к ней от входа, но от страха сделать что-то, чего нельзя будет исправить, заволновался так, что ноги не держали и в голове помутилось. Сел напротив у очага.

    – Тебе плохо? – Она смотрела все так же спокойно и внимательно. – Я знала, что тебе плохо. Когда думала о тебе, видела такое твое лицо.

    – Какое? – Савва брякнул первое, что пришло в голову, и даже попытался улыбнуться, но у него не получилось, только скривился некрасиво.

    – Ты сейчас смотришь на меня, как заяц на лису! – Эяна негромко засмеялась мягким грудным смехом, взяла полешко и подложила в огонь. – В чуме моего отца ты смотрел по-другому – как лиса на зайца. Ты очень хотел меня поймать!

    Савва молчал. Весь его мир, сложный и противоречивый, выглядел сейчас глупо перед ее естественной простотой.

    – Я пришла и ждала тебя возле вашей избы, потом вышел казак, зажег мне огонь в чуме. Сказал здесь ждать. Я жду.

    Савва не слышал ее. И не глядел. Видеть ее лицо было невыносимо. При малейшей мысли о том, что он может быть с ней, кровь горячо бросалась в голову и становилось совсем худо. Ему очень хотелось быть с ней…

    Она мягко поднялась и примостилась рядом с ним. Взяла за руку. Он впервые почувствовал тепло ее ладоней и тонких сильных пальцев.

    – Ты сам смотрел на меня! Так на меня никто не смотрел! Ты очень сильный и смотришь сильно! У меня становилось тепло вот здесь. – Она провела рукой от грудей к низу живота. – Сейчас почему не смотришь, ведь я здесь?

    Савва почти не слушал, думал о ее руке, что держал, хотелось стиснуть ее, но этого было нельзя, в голову лезло ее обнаженное тело в отблесках огня. Он сидел, опустив голову, он не хотел, не мог ей ничего обещать.

    – Ты же смелый! – Девушка наклонила голову, заглядывая ему в глаза. Косички бисера качались совсем рядом. Рядом были и губы. – Отец говорит, что ты видишь, как орлы видят, и умный, как старый ворон! В тебе большой дух живет! Как в великом шамане! У нас родится сильный мальчик, твой сын! Я буду его любить!

    Савва молчал. Мужики снаружи хлопали дверью, смеялись над чем-то. Представлял, как они уходят отсюда вниз по Оленьку, а с ними Эяна. Вспомнилась последняя разведка верховьев, из которой, едва живые и голодные, выбирались три недели. Зачем она там? Все это было невозможно.

    – Почему ты на меня не смотришь? Ты больше не хочешь, чтобы я была твоей женой? – Она помолчала. – Это не ты, это твой дух смотрел! Он и был сильнее меня! – Она крепко стиснула его ладонь. – Нельзя драться с тем, что внутри нас! Буга – бог неба, земли и человека – сделал нас сильными! Сильнее косматого зверя, лютого холода и долгой черной ночи! Он дает людей друг другу и говорит: делайте, что говорит вам ваше сердце! Твой большой бог… Разве не то же самое говорит тебе?

    Савва еще ниже наклонил голову. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне!» – машинально бормотал про себя. Молитва не помогала, но только все путала, он не понимал, о чем просит Господа, и даже казалось, что сам Господь подталкивает его к ней.

    Эяна смело приложила руку к его груди:

    – Твое сердце громко со мной говорит! Ты хочешь меня обнять и положить на спину. Почему ты так не делаешь? Ты можешь это сделать, если сильно хочешь!

    Вход вдруг открылся, вошел Инка и, ничему не удивившись, сел на шкуру к очагу.

    – Инка, дух Саввы хочет взять меня в жены, но его голова и руки набрались злого страха!

    – Не говори так! Савва принес медведя к нам в чум. Медведь пришел к нему ближе, чем я к тебе сейчас! Савва не может тебя бояться – ты слабая женщина.

    – Слабые женщины рожают сильных мужчин! Так говорит наш с тобой народ.

    – Ты зачем пришла? – спросил Инка.

    – Я хотела уйти с Саввой, чтобы он взял меня в жены, а отец не пустил. Он хочет кочевать отсюда… Я ушла ночью.

    – Савва пойдет к твоему отцу и принесет большой калым.

    – Я тоже так думала, но Саввы не было три дня… Отец не хочет отпускать меня, он уважает Савву, но…

    В чум заглянул Михайла:

    – Савва, вы как тут? Есть будете? Чего молчишь? Сюда принести?

    Савва вышел с Михайлой.

    – Чего она?

    Савва покраснел так, что с трудом поднял глаза, полные растерянности.

    – Замуж хочет, – выдавил из себя.

    – Поночевал, что ли, с ней?

    – Нет! – отвернулся Савва.

    Мужики выходили из избы, затягивали пояса, надевали варежки, по дрова собирались на другой берег реки. Пока ели, успели обсудить ночную гостью. Улыбались одобрительно Савве, отчего тому становилось еще хуже. Подошел Данила:

    – Чего такой хмурый?

    Савва молчал, глянул на пятидесятника, пытаясь понять, что он об этом думает, и тут же отвернулся, ему не хотелось быть слабым перед Данилой.

    – Она сама пришла, я ничего ей не говорил…

    – Я думал, она тебе нравится. – Данила смотрел с вопросом в глазах, не дождавшись ответа, надел варежку. – Красивая девушка.

    Савва упрямо молчал, не глядел на Данилу.

    – Сам смотри, мужики не против, если она останется…

    – Помехой будет! – не дал ему договорить толмач.

    – Чему же помехой? Живут люди с иноземками.

    – Ты про свою девушку думаешь? Про Мэнунь?

    Данила поморщился, разглядывая чертежника.

    – Иван рассказал?

    Савва кивнул.

    – Тунгуски верные. – Данила смотрел на Савву, сам где-то далеко был мыслями. – Я крепко жалею, что не выкупил ее тогда… Не советчик я тебе! Как решишь, так и будет.

    Данила надел вторую варежку и стал спускаться к реке. Там уже запрягали оленей. Вскоре туда пришел и Савва. Вид у него был такой, что никто не стал ни расспрашивать, ни шутить.

    Полдня валили сухостой, потом возили через реку и поднимали к избе. Савва все время работал на другом берегу. Топор валился из рук. Он и всегда-то уставал быстрее других, но теперь все было еще хуже. К вечеру, когда всё перевезли, сил уже никаких не было. С трудом поднялся вверх по тропе. Он знал, что она не уехала, с реки было видно курящуюся дымом вершину чума. Надеялся на что-то, но уже так устал думать, что почти все равно было. Если бы оно само как-то разрешилось, было бы лучше.

    В чуме вкусно пахло вареным мясом. Эяна, беззаботно болтая с Инкой, что-то резала у очага. Савва разделся и сел возле.

    – Я тоже могу носить дрова, ты почему меня не позвал? – улыбаясь, спросила девушка.

    В ее голосе не было упрека, она держала себя ровно и весело, рада была его приходу. Эяна достала мясо из котла и стала наливать в миски отвар. Инка тоже вел себя так, будто ничего не происходило.

    Они поужинали, и Савва остался ночевать в чуме.

    Утром стали поднимать дрова с берега к избе, разрубали в нужный размер и складывали в большую поленницу. Разделись, солнце согрело, работа веселила. Эяна носила поленья вместе со всеми, мужики шутили с ней, но не грубо и не по поводу Саввы, за что он был всем благодарен. Видел, его товарищи приняли, что их толмач и чертежник теперь не один. Он же таскал дрова и был все в том же состоянии. Эта ночь ничего не изменила.

    Никогда раньше он не думал о том, что у него может быть жена, а теперь думал. Представлял, как они приходят в Якутский, он пишет челобитную от имени Эяны, что она хочет креститься… Савва замер: хочет ли Эяна креститься? Он поискал ее глазами, но не нашел. Эяна могла быть с ним и как незаконная жёнка, такого было сколько угодно, но тогда на нее надо было иметь купчую. Савва все искал Эяну, наконец она появилась из-за избы. Легко шла, отряхивая нарядный кафтан от сора с поленьев.

    Савва вспомнил угол Тобольского рынка, где пленников продавали в холопство. Его всегда волновал вид тех людей, у деда с отцом никогда не было холопов, даже в кабале никто не работал. Тунгуска, жившая у них в прислугах, сама прибилась к деду в одном из походов, пропадала от голода с маленькой дочкой, прижитой от казака. В семье она была на равных, ели за одним столом.

    Савва взвалил на плечо толстый, явно ему не по силам, листвяжный ствол и, покачиваясь, стал подниматься по тропинке. Он и про себя не знал, что его ждет в Якутском. Могут вызвать в Тобольск, и тогда надо будет везти ее к родителям. Он приостановился, поправил в растерянности бревно, чувствуя стыд, а еще и злость от того, что вообще об этом думает. Месяц назад в его голове ничего этого не было, только чертеж и множество рабочих вопросов… Теперь же… Мысли о родителях еще больше все путали, он не хотел им признаваться ни в чем таком.

    У кучи бревен случилось веселье, Инка полез взять бревно, на него скатилось верхнее и придавило, как медвежонка в пасти[92]. Тунгус попытался скинуть его с себя, но не смог – тяжелый листвяжный ствол расклинился с другими. Инка лежал распластанный, только глаза пучил.

    – Миша, сними с меня бревно! – взмолился кузнецу.

    Мужики покатывались со смеху, освободили тунгуса, поставили на ноги. Смех гремел на всю реку, спасенный Инка веселился больше всех. Один Савва не улыбался.

    Все-таки лучше было бы, если бы она не пришла. Мысль, может, и правильная, и обещала прежнюю свободу, но такая тяжелая, что Савва невольно замычал, будто это его бревном придавило. За эти недели он привык к Эяне, не представлял себе, что ее не будет.

    Он отнес бревно и спустился за следующим. Все стояли и смотрели вниз по Оленьку: серединой реки ехало несколько оленных нарт.

    – Вроде не тунгусы, – щурился вдаль Устин.

    – Не тунгусы, – подтвердил Инка.

    Подъехали. Нарт было четверо, двое с грузом и небольшим чумом, в двух ехало по мужику с седыми от мороза бородами. Передовой остановил оленей, выбрался из нарт и стал широко креститься, кланяясь часовне.

    – Здоровы будьте, люди добрые! – Мужик снял варежку и протянул руку. – Не вы ли колмогоровские?

    Повели гостей в избу. Мужики – Иван и Петр – были промышленниками купца Свешникова, он послал их разыскать отряд Колмогора. Иван, постарше, нагнулся к Даниле:

    – Слово тайное у меня к тебе, идем выйдем.

    Данила прикуривал трубку, покосился на промышленника:

    – Здесь все свои, говори смело.

    Иван поскреб бороду, раздумывая:

    – Воля твоя. – Качнул головой и стал доставать кисет. – Хозяин наш, купец Алексей Свешников, дай бог ему здоровья, в ноябре месяце в Жиганском остроге как раз был, ждали, когда Лена хорошо встанет, чтоб в Якутский бежать. И тут в Жиганский промышленник один приволокся на оленях… – Иван неторопливо раскурил трубочку, поглядывая на мужиков. – С Анабара-реки.

    Все слушали внимательно, мух стало слышно.

    – Кто такой? – спросил Данила.

    – Григорий Ворона кличут, моржового клыка на таможню предъявил добре, значит, нашел где-то на Анабаре, ну это ладно бы все, да челобитную он с собой вез. И та челобитная как раз про вас. В лютом разбое вас обвиняют.

    – Кто же ее написал? – не поверил Василий.

    – Семен Вятка и Авдей Паутов как начальные люди Анабарского зимовья на вас челом били. Остальные, кто там был, все руки приложили. Обвиняют тебя, Данила, в погроме и убийствах. Двоих, мол, тунгусов прямо в их чуме повесил, а потом и жену и дочку князца задушил. Имущество, мол, их все пограбил, зимовье, что велено было ставить, не ставил, а вверх по Анабару ушел тунгусов громить. А когда его хотели остановить, грозился и всех своих, православных, перебить.

    – От блядьи дети! – зло выдавил Устин.

    – Алексей велел передать: сам, мол, ту челобитную читал, пятнадцатого сентября она написана, под ней не только острожные казаки подписались, тунгусские знамена тоже стоят… – Иван рассматривал мужиков, словно пытался понять, правда ли, что в челобитной написано.

    Данила молчал. И про трубку свою забыл.

    – Та бумага, поди, в Якутском уже, – осторожно добавил промышленник.

    – На это подлецы и рассчитывали, – пробасил Никита. – Придем, всех в казенку запрут.

    – Через три дня после нашего отъезда составили… – задумчиво произнес Данила.

    – Свешников к нам в ватагу на Оленек человека прислал, тот все и рассказал, велел вас искать, а где? Потом уже тунгусы указали, где вы, нас и послали.

    Тихо было в избе, одна печь трещала, да котел на ней кипел.

    – Не первый раз такое… – очнулся Данила. – У нас челобитная от погромленных тунгусов, против нее Вятка с Паутовым и писали.

    – Сыск на нас объявят, дознавателей на Анабар пошлют, пока туда-сюда сходят, год сидеть будем в казенке, – спокойно, со знанием дела рассуждал Никита.

    – Так и будет! – зло согласился Данила. – Не видать нам весной Таймыра, Савва! И чертеж твой не поможет!

    – Поможет! – не согласился толмач. – И челобитная тунгусская.

    – Надо было тогда Авдея утопить, – криво, но серьезно усмехнулся Устин. – Фома прав был!

    Стали обедать. Промышленники торопились вернуться к своей ватаге, близился февраль, становилось теплее, соболь снова начинал бегать в поисках пищи и попадался в кулемки.

    – А вы что же, соболей не ловите? – любопытствовали промышленники.

    – Ловим, – ответил Устин.

    – И как?

    – Неплохо, соболь здесь добрый, – ответил уклончиво.

    – Промышлять, видно, останетесь, раз молельню срубили? – Иван делал равнодушное лицо, самому хотелось все выведать. – Добрая часовня, издали увидели!

    Промышленник развязал суму, достал из нее кожаную торбочку, из которой бережно извлек столбец. Это был небольшой чертежик. Прищурился на него:

    – Мы на Оленьке верстах в четырехстах отсюда, здесь вот! А вы, получается, где-то тут… – Иван ткнул пальцем за край бумаги. Больше двух недель к вам волоклись. Вы-то выше по Оленьку не поднимались? Есть там кто? Промышляют?

    – Нет никого. – Устин заглянул в расчерченную бумагу. – Савва, глянь-ка, не худой чертеж!

    Савва уже достал очки, взял рисунок, но тут же, удивленный, повернулся к Даниле:

    – Это мой чертеж!

    – Чего твой?! – Промышленник потянулся забрать бумагу у безбородого казачишки. – Нашего хозяина это чертеж! По нему ловко ходить, такого ни у кого больше нет!

    Но Савва не отдал, изучал внимательно.

    – Мой чертеж перевели, что я для Свешникова делал… – Толмач, радостно блестя глазами, смотрел на бородача. – А по нему уже и сами дорисовали.

    Иван сидел среди улыбавшихся мужиков и ничего не понимал, то же и другой промышленник, Петр, – курил, недоверчиво поглядывая, чему они так веселятся. Особенно косился на Савву – самый молодой, а больше всех говорит.

    Савва бережно свернул и отдал столбец.

    – Мы вам еще не такое покажем! – Устин благодушно, с гордостью за Савву, похлопал по плечу Ивана.

    Промышленники уехали на другой день, а мужики с обеда и до вечера обсуждали, что их ждет в Якутском. Мнения разделились: кто-то, вспоминая свой опыт, утверждал, что долго в тюрьме не продержат – казаков у Урасова мало! Другие ждали большого сыска, который неизвестно чем кончится. К Вятке всяко должны были послать, и там все зависело от его изворотливости – мог подкупить сыскных, мог спрятаться и не показываться служивым, а мог и к Руси побежать сухим путем!

    У подлецов выбор всегда больший, чем у честного человека.

    – Кто в тюрьме не сидел, тот разве казак! – хмуро ощерился Никита. – Тут у нас так!

    Все улыбались, вспоминая кто короткие, кто долгие отсидки. Из всего отряда только самые молодые, Савва да Трофим, не хлебали тюремной каши.

    Савва не участвовал в разговоре, сидел под лучиной, перебирая готовые и черновые чертежи. Перед сном уже подошел к Даниле:

    – Недели две мне надо. Все набело закончу, бумаги как раз хватит.

    – Я думал, ты закончил. Смотри, можешь и в Якутском доделать. Дадут, поди…

    – Нет, здесь чертежи в один объединю. Все готово будет, и без меня любой поймет.

    – Почему без тебя? – не понял Данила.

    – Никто не знает, как там в Якутском сложится. Ты когда хочешь уходить?

    – Скоро уже, когда метели уймутся. – Данила помолчал. – С девчонкой-то что решил?

    – Ничего… – Савва стал раздеваться.

    – Что же, и ночевать с нами будешь?

    – С вами, – буркнул негромко Савва.

    – Могли бы ее выкупить, у меня есть чем заплатить… Хочешь, я сам к Каюкану съезжу?

    Савва молчал, глядя на пятидесятника. Решимости в нем не было, только просьба не мучить его.

    – Честно ли будет взять ее с собой, Данила? – заговорил негромко. – Меня в Якутском в тюрьму засадят, а ей куда? По казакам пойдет? – Савва помолчал, вздохнул, щурясь на пятидесятника. – Здесь ей привычно. Она и меня зовет с ней остаться, говорит, многие с Руси живут среди тунгусов…

    Данила смотрел на толмача. Куда и подевался длинноволосый и нескладный парнишка, что восемь месяцев назад поднимался к нему на судно. Заматерел, дело свое освоил, хватает сил и от такого отказаться. Данила и сам в свое время так же сделал.

    – Она в чуме?

    – В чуме, тунгусский кафтан мне расшивает. – Савва нахмурился, тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли и желания. – Я говорил с ней, завтра уйдет.

    Утром, все еще спали, Савва поднялся на молитву с Тихоном. Ушли в часовню, зажгли лампадки. Савва слушал чтение монаха, сам же твердо молил Господа о работе, она предстояла непростая, все, что было у него в чертежах, выполненных по-разному, иногда и наспех, надо было вычертить в одну меру. Только такой чертеж, большой и ясный, какого еще никогда и нигде в Сибири не бывало, мог помочь в Якутском. Савва видел, как Урасов раскладывает на столе листы чертежа на весь этот огромный край.

    Потом проводил Эяну.

    Долго сидел на берегу на перевернутых нартах. Душа чертежника была пустой. Он только что решил свою судьбу. Может быть, и плохо решил… Нет-нет, а невольные слезы сами собой наворачивались. Даже Тихон после заутрени сказал, что готов крестить ее в православие. Может, сам Господь тебе такую жену посылает! Так и сказал. Не ходи, мол, против Бога, Савва. И это тоже могло быть правдой.

    Но на эту правду были и другие. И были они не от Бога, но от людей.

    В начале февраля морозы ослабели и разразилась долгая метель. Началась она мокрым снегом, хлопья которого стаями летели над рекой и взмывали на их обрыв. Залепило избу и поленницу, часовню не угадать было на рябом белокаменном склоне, только большой крест возвышался строго и ясно. Все, даже соболятники, валялись по нарам, поднимались только по нужде да поесть. Храп стоял. Под него Савва и чертил. Да Михайла резал.

    Из грубого листвяжного чурбака уже ясно проступил высокий православный крест с тремя перекладинами, он был в центре, как будто на нем все держалось. Рядом стоял высокий и плечистый казак с саблей на поясе, лица у него еще толком не было, но по статям все угадывали в нем Данилу. С другой стороны креста, задрав голову на его верх, стоял Тихон в латаной рясе. Был еще кто-то третий, вроде как сидел на камне, но его Михайла толком не начинал резать. Мужики головы себе сломали, но Михайла ничего не объяснял.

    Вечерами, под вой пурги за стенами натопленной избы, сами собой возникали разговоры о Якутском. Как-то Устин предложил идти не на Лену, а назад, к брошенному карбасу, и на нем полой водой спуститься к Вятке. Повязать их всех и отвезти в Якутский. Все задумались.

    – Чем в Якутском сидеть ждать, сами их привезем, – закончил Устин решительно.

    – А ведь не худо придумал! – поддержал Данила. – И тунгусов прихватим для свидетельства, пусть поставят их очи в очи с Вяткой.

    – Нет у тебя права в колодку их сажать, – несогласно качал головой Никита. – Воевать придется.

    – Справимся! – стоял на своем Устин. – Нам только Вятку да Авдея повязать, как свиней.

    – Чего-то не так тут, ребята, – подал голос обычно помалкивающий Михайла. – Привезем их в Якутский, они врать будут, свою челобитную подтвердят. Без сыска никак не обойдется. Урасов пытать станет, почему сразу после погрома не повязали. – Кузнец крякнул с досадой. – В дурное дело вляпались – и так плохо, и эдак неважно.

    Михайла дело говорил, но то, что предложил Устин, казалось Даниле самым верным – можно было привезти Семена Вятку в Якутский. Несколько вечеров обсуждали. Вспоминали казацких начальников, что не по одному году сиживали в казенке, пока не выяснялось дело.

    Савва закончил к середине февраля. Была глубокая ночь, почти утро, мужики храпели. Он поменял лучину и пересмотрел все листы. Сложил. Стопа была толстая, верхним лежал рисунок Таймыра. Сделано было умело и ясно, одна мера на всех листах. Он впервые спокойно и без обычной неловкости от таких мыслей чувствовал себя мастером, настоящим чертежником, каких немного. Совсем немного. И с отцом, и с Курбатом Ивановым он теперь стоял вровень и даже выше: отец никогда не мерил на таких больших пространствах, Курбат не приводил все к одной мере – он же решил здесь все эти сложности, и ему было чем с ними поделиться.

    Можно было съездить к Каюкану, чтобы показать старику, но там была Эяна, а его сердце, он хорошо это понимал, было совсем не на месте. Две недели, что он работал, ему все казалось, что она где-то рядом, в чуме что-то делает, сейчас войдет и присядет смотреть, как он чертит. Каждую ночь засыпал, лаская ее. Даже больше, чем Каюкану, хотелось показать свою работу Эяне. Нельзя было с ней видеться.

    Все утро просидели с Данилой над чертежом. Было ясно, что эти листы с лихвой оправдывают и объясняют весь их непростой путь и все шатания по Анабару. Решили позвать Каюкана к себе, отправили за ним Инку.

    Данила, все последнее время ходивший хмурым из-за вяткинского воровства, улыбался. Похлопывая по толстой пачке чертежных листов, заговорил о новых кочах в Якутском и задумке купца Свешникова обойти Таймыр.

    – Надо оленей с собой на коч взять, если льды остановят, можно сушей проехать и таймырские берега на чертеж нанести, еще и самоедские оленные пути выведать! – Савва тоже много об этом думал.

    Данила только поморщился.

    – Сквозной путь из Руси нужно проведывать, в одно лето с Лены до Архангельского города надо пройти. Осилишь в один поход все морские берега на бумагу положить?

    Савва глядел с сомнением. Долго сидели, обсуждая Даниловы замыслы.

    Инка вернулся только к вечеру. Привез плохие новости. К Каюкану прикочевали три семьи тунгусов и рассказали, что вяткинское зимовье на Анабаре сожжено и казаков нигде нет. До поздней ночи гадали, что могло случиться.

    Утром приехал Каюкан с двумя пожилыми тунгусами. Сели в избе. Один из стариков стал подробно рассказывать, как в конце октября кочевал в тех местах и нашел дотла сгоревшую русскую избу, а в ней человеческие кости. Пожарище уже хорошо было заметено снегом, в речке стояли мережи казаков, битком набитые протухшей рыбой.

    – А карбас? – спросил Данила.

    – Ничего больше, только пепелище.

    – У них много моржовой кости было, – подумал вслух Устин. – Должна была остаться, не в избе же ее хранили.

    Старик покачал головой.

    – Вы хорошо смотрели?

    – Все обошли…

    – Кто же это сделал?

    – Не знаем, все следы пургой замело, давно там никого не было.

    – Мы ушли оттуда двенадцатого сентября, полтора месяца, получается, прошло…

    – Анабарские тунгусы говорят, Сорокин со своими казаками ушел с Анабара, – снова заговорил старик. – Ясак раньше времени собрал, главное зимовье, что на Малой Куонамке стояло, сжег и ушел. На Анабаре теперь совсем нет казаков.

    Все молчали, ничего не понять было.

    – Могли самоеды с Таймыра набежать, это их родовые места, и низовья Анабара всегда их были. – Тунгус помолчал. – Нам случалось с ними драться.

    – Вятка, Авдей, Ермолай, Губарь да Юшка – пятерых мужиков с пищалями самоедам не осилить! – покачал головой Устин.

    – Не осилить! Вятка в драке страха не знает! – поддержало сразу несколько голосов.

    – Могли и неожиданно подкараулить…

    – А много ли костей на пожарище было? – спросил Данила. – Людей много сгорело?

    – Не знаю, нам нельзя головешки раскапывать… – Старик поглядел на своего товарища, тот пожал плечами. – Были кости. Человечьи.

    – Может, Настасья с девчонкой? – предположил Устин. – Мужики в море за моржовой костью ушли, а они остались, ну и…

    – Не станут иноземцы бабу с ребенком губить, – негромко просипел Тихон.

    – Всяко бывало, – не согласился Никита. – Они на жесточь тоже гораздые, когда припрет.

    – Мужиков и море могло забрать, там до моржовых лежбищ неблизко, перегрузились… Им море никому не за обычай.

    – Могли, – соглашались.

    Замолчали, покуривая.

    – Теперь нам там делать нечего, Господь сам управился. – Устин присел к печке и стал пихать в нее дрова.

    – Урасов в их смерти нас обвинит… – повернулся Никита к Даниле. Эта мысль висела в воздухе, все о том думали.

    – Может, – кивнул пятидесятник и, помолчав, добавил: – Урасов от нашего похода на стену полезет – ясак не собрали, казаков потеряли… Вместо острожка одну избу Вятке поставили! Кругом виноваты!

    – Леонтьева не нашли… – добавил Василий.

    – Ты Анисима Леонтьева знал? – Данила внимательно поглядел на старика.

    Тунгус кивнул.

    – Где он сейчас?

    – Не знаю, их охотничьи зимовья тоже пустые стоят. До январских морозов промышляли, потом ушли, ничего не оставили. Наши родичи с Тунгуски-реки говорят, на Тунгуске кого-то из них видели.

    – Может, между собой передрались? – предположил Никита.

    – Кто?

    – Леонтьев, у него пятеро казаков было, а пуще того Сорокин, спустились вниз к Вятке, попытались миром договориться, да чего-то не поладили.

    – И людей пожгли? – не поверил Савва.

    – Анисим жечь не стал бы, а сорокинские казаки могли… Чтобы погром свой спрятать, – спокойно рассудил Никита и стал набивать трубку. – Или чтобы на Анисима те смерти навешать!

    – А потом сами же и ушли с реки?! Нескладно! – возразил Устин.

    Все уже и забыли о тунгусах. Те сидели, слушая непонятную речь и страсти.

    – С Руси люди могли ту избу сжечь? – спросил Данила Каюкана, знавшего всех обитателей Анабара.

    Каюкан не ответил, не понимал, почему люди с Руси спрашивают у него о людях с Руси. Хотел сказать, что ни самоеды, ни тунгусы никогда никого здесь не жгли, но промолчал. Времена менялись.

    – А вы как в этих местах оказались? Идете куда-то? – спросил Данила стариков-тунгусов.

    – Анабар стал совсем худое место, наши шаманы говорят, не будет здесь спокойной жизни. На восток идем. К теплому морю.

    – На Лену?

    Замолчали. Тунгусы наивно рассчитывали уйти от тесноты и воровства на Анабаре, казаки же хорошо знали, что и до далекого моря на востоке уже дошли их соплеменники. Или вот-вот дойдут.

    Когда тунгусы уехали, разговор еще больше оживился.

    – Фома навел сорокинских на Вятку, там моржовых клыков на тыщу рублей было. Пришли, пока Семен в море ходил, пограбили, избу сожгли с пожитками. Вятка вернулся, клыков нет, в погоню кинулся… Там и раздрались! Вверх по Анабару надо их кости искать.

    – А кого же в зимовье спалили?

    – Так Настасью, потешились тунгуской…

    – Брось брехать на Фому, справедливый казак… – заступился Никита.

    – Чего брехать?! Это он за товарищей живота не пощадит, а басурманка ему что? Зверушка! – не уступал Устин.

    – Она крещеная…

    – Э-э-э…

    – Сами тунгусы могли сделать, – заговорил уверенно Данила. – Чего тебе Кунеканко-вож рассказывал? – обернулся он к Савве. – Про Ессейское зимовье? Когда это было?

    Савва поморщился, вспоминая:

    – Этой весной. Ясашное зимовье сожгли, казаков двенадцать человек убили… И промышленников, что там были…

    – Все похоже. Может, они и сюда добрались? И вяткинское, и сорокинские зимовья они могли сжечь.

    – Да нет! – уверенно заговорил Никита. – Ессейское зимовье тунгусы три года назад сожгли, и казаков, правильно, двенадцать человек побили! Там приказной из Мангазеи все устроил, насильничал как хотел, у зимовья виселицу поставил, тунгусов вешать, они и пришли ночью и пьяных всех перебили. Одного толмача Тереху Крылова отпустили, я от него и знаю. Сыск большой был, тех тунгусов оправдали.

    – Кунеканко сказал, нынче весной дело было… – пожал плечом Савва.

    Замолчали. Устали гадать.

    – Похоже, только чертеж нас и выручит, Данила, – сказал негромко Михайла. – Разложите перед Урасовым: тут плыли, тут избу ставили для Вятки, сами вверх ушли, потом по Оленьку вон куда поднялись… – Михайла помолчал. – Ясно же все, не для корысти, ради чертежа шли!

    – Урасов обо всем этом по-своему будет думать, не может он корысти не искать!

    На другой день Инка подсел к Савве.

    – Мой отец тоже откочевал за Лену к теплому морю, эти тунгусы знают, где он.

    Савва думал о своем, не сразу понял.

    – Я мог бы уйти с ними. Если Данила отпустит, они могут заплатить за меня ясак…

    Савва пошел к Даниле, и тот неожиданно легко согласился: семь бед – один ответ! Вышел из избы к Инке:

    – Ступай с богом! Найдешь его?

    – Найду.

    Собрались под обрывом. Привыкли к доброму, работящему парнишке. Подарков насовали, у кого что было. Тунгусы не очень чувствительны в таких случаях. Какие-нибудь родственники год не виделись, а встречаются так, будто час назад расстались, и не поздороваются, так же и прощаются, но Инка крепко обрусел за этот поход. Дал всем руку, внимательно глядел в глаза каждому, словно хотел запомнить навсегда. Наконец подошел к Савве, улыбался, но глаза были грустные. Снял с шеи амулет, с которым не расставался никогда.

    – Когда твой Бог не справится с твоей бедой, мой бог Буга поможет твоему Богу!

    Он надел лыжи, поправил панягу за плечами и заскользил привычным уже маршрутом в сторону стойбища Каюкана.

    Их осталось восемь. Быстро приближалась весна. Студеная, конечно, северная, но день уже был длинный, скоро должны были уняться и февральские метели. Наст же был твердым, что тесаная мостовая, – лучшее время для пути. Через неделю-другую можно было выходить, и они начали готовиться. Только вопрос, куда идти, оставался нерешенным.

    Данила не знал, что случилось с Вяткой, и это осложняло дело. Тунгусы давно были у сгоревшего зимовья, и, может быть, сейчас там, в неласковых тундряных низовьях Анабара, нужна была их помощь. То, что Вятка и Авдей напаскудили, написав подлую челобитную, его не так чтобы и смущало. Разные люди шлялись в этих краях, одни жили по Христовым заповедям, и таких все же было большинство, другие – нет-нет, бегали за советом к черту. А все люди, нельзя не помочь.

    Можно было известным уже путем спуститься по Анабару, по дороге опросить тунгусов и промышленников, снова поставить избу в низовьях, а когда дадут льды, уйти морем в Якутский. По времени дольше вышло бы, но этот путь был привычнее и милее морской душе пятидесятника.

    Жила, однако, в голове Данилы и еще одна мысль. Возможно, она и была главной, и очень жгла ему душу, иной раз и заснуть не мог, воображая себя в низовьях Анабара. Оттуда до Таймыра рукой подать, и можно уйти туда уже в июне! Строить по пути избушки, чертить берега… Там, сделав уже часть дела, и дождаться купца Свешникова. И про Вятку можно было попытаться выяснить, и послать отписку в Якутский. Так они избегали казенки и долгого сыска. Мысль, может, и была самой верной, но почти невыполнимой, народу в отряде осталось мало, хлеба не было. Даже и говорить никому не стал.

    В конце февраля явилось солнце. После долгой ледяной пурги все оживало, казалось, что настоящей весной пахнуло, с крыши потекло. Данила после завтрака вышел на лавочку над обрывом. Щурился на слепящее пространство Оленька. Мужики с дымящимися трубками подтягивались из избы.

    – Ну что, Данила, куда побредем? – спросил Устин.

    В глазах остальных был тот же вопрос. Он и делал лица мужиков особенными, как оно и всегда бывает перед дальней дорогой, перед большим и непростым делом.

    – У вас же соболя ловятся… – улыбнулся Данила.

    – Да бог с ними! Саввины бумаги надо в целости доставить, ребята думают, пора уже в Якутский идти!

    Данила молчал, покуривая.

    – Скажешь – к морю, пойдем к морю! – Устин словно читал мысли пятидесятника.

    – Посуху надежнее… – перебил его Никита. – Михайла правильно сказал, нет у нас ничего дороже чертежа.

    Путь был тысячи с две верст, да зимний, но Данила не стал предлагать свое, мужики были правы. Прошлым летом в государевой казне, что он вез, было больше трех тысяч собольих шкурок, теперь же их маленький отряд пытался сохранить куда бо́льшую ценность. Из избы вышел Савва, прищурился слеповато на Оленек внизу и полез за очками.

    Несколько дней ушло на сборы в дорогу. Разобрали и подлатали чум, Василий сделал под него длинные нарты, туда его и увязали. Место, где стоял чум, непривычно опустело, только сиротливый очажок чернел, у которого несколько дней прожила Эяна. Савва стороной его обходил. Он перебрал бумаги, сжег ненужные черновики, остальное сложил надежно.

    Михайла в общих сборах не участвовал, сидел у окна и сосредоточенно резал. У него уже несколько дней как все готово было, даже и полку соорудил у окна, куда собирался поставить свою работу, но он мелкими резцами и пилочкой доводил все до ума. Лица Данилы, Тихона и Саввы – это он сидел на камне, склонившись над бумагой, – были как живые.

    Устин, Никита и Трофим прошли своими промысловыми путиками и, собирая последнюю дань, закрыли настороженные кулемки. Вечерами разбирали добытое – почти три сотни соболей вышло. Вывалили на полати целую гору невесомых дорогих шкурок, они уже были разобраны по сорокам – лучшие к лучшим, средние к средним, но решили разобрать заново, с учетом последних добытых, что еще сушились на пялках. Глаза промысловиков горели, иногда спорили громко, но тут же и смеялись, довольны были своими трудами. Не зря по снегам да хребтам ноги били да сопли морозили.

    Порядившись, стали делить поровну на всех, но Тихон, Михайла и Савва сразу отказались от своей доли, потом и Данила с Василием.

    – Чего вы?! – настаивал Устин. – Ватагой промышляли, на всех и делим! Бери, Васька!

    – Не, то ваши труды! – Плотник лежал в своем углу на полатях. – Летом пяток судов построю, больше заработаю!

    – Тогда ты бери, Данила, отдашь Урасову в поминки! – не отставал Устин.

    Так и поделили на троих. Упаковали в холщовые мешочки, потом в кожаные сумы.

    Устин, покончив с соболями, разбирал харчи, их было в обрез, мороженое мясо и немного рыбы, хлеба же осталось совсем ничего, ясно было, что и на полпути не хватит.

    Вечером собрались на последний ужин. Вроде и надоело уже маленько, а жаль было покидать обжитое, да и намоленное место. И тут Тихон – он все эти дни, пока собирались, ходил какой-то светлый и радостный, помогал всем как мог – сказал негромко, все с тем же особенным светом на лице, что он остается. Негромко сказал, а все услышали.

    Тихо сделалось за столом.

    Потом закряхтели, разглядывая кротко улыбающегося монаха. Тот глядел виновато и счáстливо, будто обнять всех хотел или поклониться каждому.

    – А я думаю, чего он радуется, – заговорил первым Устин. – Надоели мы тебе?!

    – Что вы, я с вами как у Бога за пазухой жил! И не упомню такого, спаси вас Христос! Как братья жили!

    – Чего же тогда придумал? – не понимал Никита. – Ты же о попах тосковал, исповедоваться, причаститься… Айда с нами!

    – Причаститься очень хочу, да такой уж крест мой… – Тихон замолчал, видно было, так волнуется, что и слов не хватает. – Я с разными людьми жил, бывало, и меж собой дрались, и меня тыркали да пинали… Я и терпел ради Господа, молился за них. С вами – все по-другому! Сам Господь вам помогает, за что ни возьметесь, все делаете и меж собой ладите, лучше не надо! Я многому добру у вас научился!

    Мужики молчали, оно вроде и понятно было, но не очень. Оставлять монаха одного не хотелось. Да и привыкли, как было уходить без Тихона?!

    – Обмирщился я, грешник, не гневайтесь! Сладко ем, много сплю, в тепле и достатке-то иной раз и о молитве забываю. Когда один жил, только с Богом и беседовал, теперь нет этого. – Тихон виновато оглядел товарищей. – Не смогу я всего сказать, только вас запутаю… Душа-то о Боге скучает, а как подумаю, что с вами расставаться, так она еще больше тосковать начинает. Целый месяц так маюсь, не мучайте меня.

    – Пойдем! Завтра как раз навстречу солнцу двинем! – Данила не настаивал, ласково глядел на монаха. – Сам говорил!

    Монах не отвечал. Потом вздохнул:

    – Я не о том говорил, а путь у нас на всех один! Устал я от мирского!

    – В Якутский придем, там Урасов из тебя мирское батогами выбьет. – Михайла присел к печке за угольком для трубки. – На одну воду в казенку! Все как ты чаешь!

    – В Якутский совсем не хочу, – вырвалось у Тихона. – Здесь мы с любовью Божьей друг к другу жили, а там насилие да воровство. – Монах поднял глаза на товарищей. С грустью глядел, но и строго. – Здесь открылись для Ивана врата небесные, потому и часовня его над обрывом парит! И икона! Без красок сияет! – Монах замолчал, уцепился в волнении за ворот рясы. – Я иноческую обитель хотел основать на самом Ледовитом берегу, на краю света, навроде Соловецкой, да не попустил Господь. Может, здесь сподобит? Не уйду я отсюда, ребята!

    – Кто же нам теперь праздники читать станет? – перебил Василий, он иной раз с яростью спорил с Тихоном, но теперь и волновался больше других. – Ты и карбасы наши святил…

    – Умничаешь, Тишка! Ты нам люб, мы тебе тоже, сам сказал… Разве Господь не к такому велел стремиться? – Устин, как и Данила, старался говорить помягче, но, как и Василий, совсем не одобрял монаха.

    Тихон только хмурился, лоб тер и кряхтел от неловкости, причиной которой он стал.

    – Айда с нами, пропадешь здесь, на нас грех будет! – Никита, скрипнув полатями, встал и подошел к монаху. Руку беспалую положил на плечо. – И не наговаривай на себя, все бы монахи так Богу служили!

    – Ой, не говори такого, Никитушка, бесполезный я для Бога! Не мучай мою совесть!

    – Ну тогда мы тебя свяжем и силком упрем! Я на себе потащу!

    – Беда, какой я путаник, и вас-то запутал! Не ходи против Божьей воли, Никита!

    Все замолчали. Савва так и не открыл рта, все внимательно смотрел на монаха. Сердцу было грустно. Бесполезный Тихон был ему очень нужен. Так и сидели молча, табаком дымили. Неумелый и не всегда понятный Тихон был нужен всем. Его молитвы, лучащиеся любовью глаза, простые слова от сердца к сердцу… Как теперь быть без этого?

    – Ты раньше бы сказал, я харчи уже сложил… – крякнул Устин, смиряясь с неуступчивостью монаха.

    – И не думай, – оживился Тихон, – не надо ничего!

    – Кору листвяжную жрать будешь?

    – У меня лыжи есть, оголодаю – к Каюкану за рыбкой схожу, а когда и Эяна ко мне прибежит, мы с ней говорили, она покреститься хочет… Лед сойдет, сам рыбу ловить стану, Никита сети научил вязать. Я в лесу привычный, травки, грибы-ягоды – мне много не надо.

    – Без хлеба плохо…

    – Люди мимо пойдут, кто-то и хлебушка даст, так всегда бывало. Целую зиму на берегу студеного моря в землянке прожил – и ничего, а тут изба с печью, дров на две зимы наготовлено… – Тихон благодарно улыбался. – Вас вспоминать буду! Когда и поплачу о ваших светлых душах!

    – Завтра отсыплю твою долю, – вздохнул Устин. Он все еще вглядывался в лицо монаха, но тот был тверд.

    – Бог с тобой, я и сюда-то шел на вашем хлебе. Ряса новая, унты, шапка, варежки – у меня столько никогда не было, уже и этим прижиткам стал радоваться…

    Уснули поздно, многие ворочались, кто-то и покурить вставал, но чуть свет были на ногах. Затопили печку, стали одеваться и собирать постели. Тихон уже был в часовне, долил масла в лампадки. Когда все собрались, начал читать.

    И опять мужики видели перед собой не сутулого и неловкого, но строгого, собранного монаха, ответственно стоящего перед Богом. Всем теперь ясно было, что этот вот самый слабый из них, беззлобный, как пичужка, и не умеющий, да и не думающий постоять за себя ненастырно помогал их душам все то время, что прожили вместе. Тишка, похоже, был ближе всех к Богу, в этом и была его сила. То, почему он остается, всем было ясно, непонятно было, как они пойдут без него. Без его рожи, веселой и ласковой в любых передрягах. Пусто будет без монаха.

    Тихон обстоятельно прочел молитву в дальнюю дорогу. Потом заупокойную Ивану Лыкову, чей земной путь окончился на этом месте. Вдали от могил предков, вдали от детей, внуков и правнуков, которые, может быть, когда-нибудь, не они, так их внуки, окажутся где-то здесь и вспомнят добрым словом их бородатого, остроносого, с добрыми глазами и глубокими морщинами на лбу прапрапрадеда, ушедшего за вольной судьбой в сказочно далекие края. Сделавшего то, что было ему по плечу, а главное – по душе, а потому и не очень сложно.

    Служба кончилась, все потянулись в тепло, один Данила остался у могилы Ивана.

    В избе было оживленно, Устин гремел котлом, разогревая вчерашнее варево, народ же пересматривал уже уложенные пожитки, думали, что в дороге не нужно, а здесь может пригодиться Тихону.

    Михайла достал из своей сумы тяжелую наковаленку, какие-то инструменты.

    – Да на кой они мне, я не умею… – запротестовал монах.

    – У тунгусов есть добрые кузнецы, сладишь печку у ручья, пусть приходят, куют. Железа совсем не осталось, несколько прутьев да проволоки моток, на иголки пойдет… Бери!

    Никита выложил нитки для вязки сетей, челнок, лещетки разной ячеи. Василий – долото и пару сверл.

    – Мне и оставить тебе нечего, – хмурился Никита. – Возьми копье!

    – Не возьму.

    – Вот, бумаги два листа, перья да чернила.

    – Зачем они мне?

    – Кому-то челобитную надо будет составить.

    – Братцы, – виновато взмолился монах, – я ведь все это раздам!

    – Ну и слава богу!

    Спустились на лед реки, стали укладываться. Савва стоял чуть в стороне, смотрел вверх по Оленьку, куда он столько раз ездил, в глазах не было тоски, она была глубоко в сердце.

    – Худо тебе? – подошел Михайла.

    Савва молчал. Повернулся к кузнецу:

    – Так ли я сделал, Михайла?

    – Не знаю, милый, сам чем дольше живу, тем меньше знаю, как жить. – Красивое мужественное лицо кузнеца было серьезно. – Обернешься назад, а там все криво да косо, а как надо было, поди знай!

    Савва внимательно глядел на кузнеца, хмурился чему-то своему, но вдруг твердость явилась во взгляде:

    – А твой Креститель? А Никола?! – Савва кивнул на часовню.

    – Что Никола, сделал, и ладно, жизнь – дело непростое.

    Обнялись, потискали, расцеловали монаха. Впереди над горами, стеснившими Оленек, показалось солнце. Заиграло на примороженных снегах, что облепили их каменный обрыв. Избы отсюда не видно было, одна крыша с шапкой снега, часовня же почти вся высилась над рекой и над могилой Ивана, три месяца простояла, а нисколько не почернела, крест над ней горел, освещенный солнцем.

    Большой аргиш из девяти нарт с грузом и семью мужиками заскрипел морозцем вниз по Оленьку. Трофим ехал замыкающим, его Черкан постоял возле Тихона, повиливая хвостом и заглядывая монаху в глаза, но, видно, тоже все понял. Поскакал догонять.

    Тихон смотрел им вслед и щурил глаза на поднимающееся солнце. Угодно ли Богу это вот непростое, одновременно жестокое и доброе, как и сам человек, движение на восток? Потом улыбнулся, сморщился на свои мудрствования, осеняя себя крестом.

    Не было бы Ему угодно, не было бы их здесь.

  

  
    Эпилог

    Через три недели, к концу марта, добрались до ватаги купца Свешникова, что промышляла на Оленьке.

    Там и узнали о больших переменах в Якутском.

    Бунт казаков, угнавших суда в конце июня, этим не кончился, Якутский острог продолжал бурлить мелкими бунтами. Урасова должны были сменить, он и так досиживал в Якутском вторую двоегодицу. Составили на воеводу общую челобитную, под которой подписались три десятка недовольных казаков. Урасов узнал о ней, пересажал зачинщиков, но когда осенью в Якутский прибыл новый воевода, челобитную подали вновь, теперь под ней стояли подписи пятидесяти трех челобитчиков, большинство из них «прикладывали руку» не только за себя лично, но и за многих других.

    Купцы, казаки, посадские люди и посадские якуты подробно описывали многие корысти, преступления и жестокости воеводы.

    Новый воевода начал большой сыск против Урасова, это было делом самым обычным, каждый сибирский воевода вез с собой наказную память от государя вести себя не так, как предыдущий воевода, и править иначе – справедливо и ласково. За Урасовым, однако, открылось столько дурного воровства, что сыск затянулся до весны и конца ему не видно было. Количество жалоб и доносов только росло. Удаленность от Москвы и неисчислимые богатства Якутского – на Руси воеводы и мечтать о таком не могли – тому способствовали.

    Колмогоровские отъелись, отоспались в тепле, пополнили припасы – Свешников оставил об этом наказ своим промысловикам – и двинулись на волок. До Лены отсюда было больше пятисот верст. Где реками, где открытой тундрой, но дорога уже была на чертеже Саввы, по нему они теперь и шли.

    До Лены добрались в середине апреля.

    Не стали спускаться к реке, разожгли костер на высоком берегу над обрывом и сели обедать, но больше разглядывали долгожданную, в десятки верст шириной великую реку, глаз не отвести было. Солнце уже грело так, что и без зипунов было жарко.

    – До Жиганского день пути. – Савва сложил чертеж и убрал в ларец.

    – И в Якутский три недели… – Данила думал о том же, раскуривая трубку, глаза довольные. – Улыбается нам Господь, Савва!

    Толмач кивнул – новому воеводе теперь было не до них, они не раз уже это обсудили.

    – В Якутском в баню сходим и обратно побежим! – Пятидесятник хитро улыбался. – Только бы Свешников суда построил, у нас теперь чертежи до самой Хатанги!

    Данила, как и все, сильно похудел за этот долгий переход, скулы торчали. Глаза же блестели озорным ребячьим задором. После вестей о смене Урасова только и думал, что о путях в Архангельский город. В одно лето грезил успеть!

    – Гляди-ка! – Данила прищурился вниз и вдаль. – Люди тащатся!

    Из-за острова потемневшим уже льдом реки тянулась едва различимая нитка конного обоза. В Якутский направлялись.

    – Думаешь, минуем казенки? – Савва тоже улыбался, но серьезно.

    – Типун тебе на язык! – суеверно перекрестился пятидесятник.

    В Жиганском вести о сыске на Урасова подтвердились, еще разных страстей добавилось, о вяткинской челобитной никто не вспомнил. Сюда уже дважды наезжали служилые из Якутского с розысками на Урасова. Приказного Архипа Ворыпаева и таможенного голову сменили на новых начальников, они приехали недавно и теперь укрепляли в острожке государеву, то есть свою, власть.

    В Жиганском они снова нашли заботу Свешникова. За его счет им поменяли исхудавших оленей на выносливых и крепких якутских лошадей. Выдали и харчей из амбара купца, у него здесь теперь постоянно торговала лавка, а за стеной острога его приказчики строили большой гостиный двор. Когда все и успевал!

    Только через несколько дней – не столько собирались, сколько отсыпались и отъедались после снегов и морозов – двинулись накатанным санным путем вверх по Лене. Устин решил остаться в Жиганском, собираясь вернуться в зимовье к Тихону на обустроенный уже промысел, вина принес проводить товарищей, но утром пришел со своими пожитками и поехал вместе со всеми: никто не знает, что там в Якутском, ну как сыскивать по нам станут, я свое слово тоже скажу!

    Данила поторапливался, зима напоминала о себе по ночам, их ледяной путь крепко сковывало морозом, но днем на солнце с берегов вовсю уже звенели ручьи и крепко пахло весной. Ехали без опаски, бунтовавшие якуты, узнав о розыске над жестоким и несправедливым воеводой, притихли.

    Через три недели были на месте.

    За год Якутский расстроился, за стенами выросла слобода размерами больше самого острога, сотни полторы изб стояло, слободской храм почти закончили, много и судов зимовало, плотники на них возились, готовились к половодью.

    Урасов еще зимним путем уехал в Москву, и новый воевода, до этого сидевший управителем по городам Руси и Сибири не знавший, был в сложном положении: надо было и сыск вести, чтобы искоренить беззакония Урасова, и самому все успеть за отведенные ему два года. Урасов, особенно второй свой срок, действовал откровенным грабежом, силой и вымогательством, сажал в тюрьму и тех, на кого у него не было власти, не гнушался разнузданными пытками и даже убийствами, чем и вызвал общее недовольство. Новый же пока опасался. Кроме почти законных почестей и поминков – этим кормились все, – он установил мзду за хлебные должности и разные доходные поручения. Всякий приказной, назначаемый в ясашное зимовье, должен был занести воеводе триста рублей, его таможенный целовальник – пятьдесят, а каждый рядовой казак – десять рублей.

    Поминочных соболей, что поднес ему Данила, воевода принял, но очень насторожился, узнав, что пятидесятник пришел совсем без ясашного сбора. Стал расспрашивать и вскоре уже громко ярился на всю съезжую избу, чтобы и на дворе слышали, об убытках государевой казне: целый год шлялись неизвестно где… О чертежах и слушать не захотел. Данила и не настаивал, всему свое время. Когда пятидесятник ушел, письменный голова, служивший еще при Урасове, а теперь ставший главный ушником при новом воеводе, шепнул, что на пятидесятника есть тяжелые обвинения приказного Семена Вятки с Анабарского зимовья. Разыскали столбец с челобитной, и к вечеру все, кроме Устина Петрова – его не нашли, – уже сидели в тюрьме. Забрали в казенный амбар и все их пожитки, среди которых обнаружили восемь сороков соболей. Воевода объявил меха взятыми с погрома у тунгусов и опечатал в государеву казну.

    На другой день, правда, освободили Михайлу, за него многие просили, и они с Устином носили в тюрьму харчи. Воевода же уехал куда-то по делам и отложил разбирательство до своего возвращения.

    Приближалась весна, Лена чернела, полнилась водой, собираясь изломать и унести лед. Купец Свешников, по слухам, построил несколько кочей, но сам был где-то на Ленском волоке или даже в Енисейске.

    Савва переживал, не знал, как хранятся два его ларца с чертежами, просил дьяка, что остался за воеводу, найти их и посмотреть, но дьяк тоже был новый, в дела воеводы лезть побоялся, да и про чертежи мало что понимал. На требование Саввы дать ему бумаги, чтобы он отписал обо всем в Тобольск, только хмуро сдвинул брови и велел увести сопливого толмача.

    Наконец вернулся воевода, и начали сыск по делу о погроме тунгусов. Расспросили всех, все рассказывали более-менее одно и то же, и это никак не сходилось с тем, что было изложено в челобитной Вятки и Авдея, а под ней стояла дюжина подписей, половина из которых – тунгусские знамена.

    Дело складывалось погано. Воевода им не верил, да и не все мог понять, особенно то, что они и сами не очень понимали, и Данила с товарищами договорились помалкивать о мангазейских казаках, о Леонтьеве и о том, что Анабарское зимовье сожжено, – только все запутали бы или сами себе подписали бы тяжелый приговор.

    Данила потребовал, чтобы очи в очи с ним поставили промышленника Григория Ворону, но того в Якутском давно уже не было. Ворона от себя продал казне много моржового костья, а еще больше – на пятьсот рублей! – прислал с ним Вятка. Семен передавал их в казну и просил награды, а кроме того, описывал огромные лежбища моржей и тюленей, которые он нашел в море недалеко от ясашной избы. Все это тоже подтверждало честность приказного Семена Вятки и его челобитной.

    Воевода был опытный в судебных делах, хорошо видел, что Данила и его люди недоговаривают, выкручиваются и придумывают всякое, чтобы затянуть дело. Среди их пожитков никаких ларцов с чертежами Лены, Оленька и Анабара, о которых они все говорили, не нашлось, но в сумах Данилы обнаружилась челобитная погромленных тунгусов, о ней они как раз говорили. Она была зеркальна вяткинской, написана рукой Саввы, и это только усилило подозрения воеводы – ложная, воровская была грамотка. За время большого сыска на Урасова обнаружилось такое количество поддельных бумаг, даже и ясачных книг, что этой челобитной, покрывающей грешки разбойных казаков, не приходилось удивляться.

    Сыск затягивался. Несколько казацких начальников и торговых людей ходили просить за Данилу, ручались за него и просили отпустить его кормчим в море, но воевода не отступился – казаки, пользуясь тем, что он не все здесь знает, часто врали, выгораживая друг друга.

    Лена вскрылась, первые суда готовились идти вниз, и воевода распорядился послать сыщиков на Анабар. Ему объяснили, как это далеко, и дело встало совсем.

    Ждали судов с верховьев, вот-вот должны были прийти вслед за уходящим льдом.

    Мужики гадали, куда могли подеваться ларцы с чертежами. Устин обыскал избу, где они остановились и откуда их забрали в казенку. Там не было, надо было искать в большом казенном амбаре, но туда было не попасть. Савва, однако, горевал недолго, он помнил все в точности, нужна была только бумага, чтобы вычертить заново. Кончилось дело тем, что Михайла принес чернила, свечей и три листа доброй голландской бумаги. И толмач за двое суток изобразил весь их путь из Якутского в Якутский. Без стола чертил, на узком подоконнике.

    Мужики сидели над чертежом – все было как на ладони, ясно и понятно. Забыли, что и в казенке, вспоминали, как где плыли или шли, гоготали радостно, тыча пальцами в рисунок. На улице стемнело, а они все разговаривали. И непростой был поход, и корысти с него негусто, теперь и в тюрьме вот, а все были рады их долгому пути, благодушествовали. Соболя были не главными в их жизни.

    На другой день, солнце еще не встало, дверь загремела, и в тесное помещение, нагнувшись, вошел Алексей Свешников. Мужики зашевелились на соломе. Купец щурился, не угадывая заспанные отощавшие лица.

    И тут все начало меняться. Воевода вдруг сделался к ним ласковым. Внимательно вместе с купцом слушал рассказ Данилы, подтверждаемый искусным чертежом. Здесь разбило коч, здесь строили карбасы, здесь морские корги с лежбищами моржей, тут Вятка погромил тунгусов, мы в это время были на Анабаре…

    Нашлись вдруг и Саввины ларцы в казенном амбаре, кто-то ушлый попытался, видно, их увести, но испугался и вернул, видя такой поворот дела. И вот тут уже действительно все потекло другим руслом.

    Воевода со Свешниковым несколько дней сидели, обложенные листами с подробными, искусными изображениями дальних землиц. Савва и Данила объясняли все и про пути к Анабару, и про его богатства, и про драки мангазейских казаков с якутскими за те щедрые пределы. Грань между воеводствами была положена на бумагу. Новый воевода, мало, а прямо скажем – ничего не знавший о казацких походах, подробно все выспрашивал. Иногда и смотрел с недоверием – дюжина казаков прошли в одно лето пять тысяч верст по неведомым никому землям, среди диких народов. И еще начертали все…

    В таких случаях особо отличившихся добытчиков полагалось вместе с их добычей отправлять в Москву. Обычно это бывала богатая соболиная казна в тысячи шкурок или десятки пудов ценного моржового клыка, здесь же цену определить нельзя было. Не придумать было цены этим чертежам.

    Воевода диктовал для Данилы наказ, а сам грезил о своих выгодах. Так и видел, как государь Михаил Федорович склоняется над подробным изображением огромного куска его новой Сибирской земли. Этот чертеж был делом доселе неслыханным! Воевода ждал за него благосклонности государевой, а еще и немалой награды, часто она бывала много больше, чем тем, кто все это сделал.

    Отчалили, подняли парус, вода привычно зашелестела, заиграла по бортам и на корме. Как и год назад, и примерно в то же время, они уплывали из Якутского. Острог удалялся, он уже был похож на небольших размеров русский город. Край солнца, показавшийся над лесными холмами, осветил колокольню и купол храма да высокие угловые башни, избы же слободы были окутаны утренней серостью, как будто еще спали, но люди уже проснулись.

    Данила стоял на сопце. Плыли они не вниз, в другую сторону. Кроме чертежей, он вез государеву казну, собравшуюся за прошлый год, в ней было около двадцати тысяч соболей. Да еще Свешников вез больше тринадцати тысяч шкурок, что скупили его приказчики и добыли ватаги. В большом отряде, плывшем на двух судах, были казаки, охранявшие казну, и возвращавшиеся к Руси торговые люди и промышленники. Данила Колмогор был написан старшим.

    Они плыли в Москву. Года полтора должно было уйти на этот длинный путь через всю Сибирь. Свешников обещал построить три больших морских коча в Архангельске и снабдить их всем необходимым на три года плаванья. Это и согревало душу пятидесятнику.

    К вечеру добрались до Ленских столбов. Ветер стих, решили остановиться ночевать прямо под ними.

    Василий – он тоже плыл с ними – взялся кашеварить, Данила с Алексеем Свешниковым и еще двумя торговыми людьми сели вокруг бочонка дорогого фряжского вина. Их голоса и смех гулким эхом плутали в вершинах каменных великанов.

    Савва, разглядывая скальные останцы, убрел с полверсты до поворота реки и уселся на ошкуренный и отмытый водой ствол дерева. Солнце уже зашло, но было светло, вековечные каменные изваяния, такие высокие, что надо было сильно задирать голову, невозмутимо отражались в водах великой реки. Тихо было, только комары звенели да вечерние пичужки попискивали. Савва блуждал рассеянным взглядом по устремленным в небо скалам, вспоминал такие же останцы Анабара, сам же думал о другом и видел другое. Милые, прекрасные глаза Эяны улыбались ему, лучше этой улыбки не было во всем белом свете… Так ли я сделал, Михайла? Эта последняя мольба, что он выдохнул кузнецу, покидая Оленек, так и осталась жить вместе с ним. Толмач нахмурился, удерживая сердце. Прошло три месяца, как они расстались, а он так и засыпал, и просыпался с ее милым лицом перед собой. Только нельзя было к нему прикоснуться. Савва тихо застонал с привычной уже судорогой в груди, уцепил камень под ногами и запустил его в реку.

    Чертеж, год назад бывший для него лишь работой, лишь мастерством, которого у него не было и которому надо было учиться у самого себя, в глазах людей стал вдруг большим делом, и на него, Савку Рождественца, смотрели теперь как на большого мастера, который сделал это дело. Он же и сейчас, как ни старался, не мог охватить, осмыслить всего его значения.

    Он с благодарностью подумал об Алексее Свешникове, который и раньше все понимал, потому и помогал им, и теперь… совсем уж бережно с ним обращался, Савве даже неловко становилось. И воевода, и другие начальные люди Якутского словно зрячими становились, изучая бумагу, расчерченную толмачом, обсуждали с важными лицами, то ли еще будет в Тобольске и в Москве… Гордости в Савве от этого не прибавлялось, все это была просто работа. Ему виделись его пальцы, с пером в руках и грязные от чернил, а больше лица его товарищей, стынущие от анабарского мороза. Один он никогда бы не сделал эту работу.

    Утром, все еще спали, Савва полез вверх по расщелине меж скалами. Цеплялся за кустарники, где-то, преодолевая страх, пролезал и по самой скале и наконец выбрался к вершинам. Стоял, отирая пот и унимая дыхание, и вглядывался в ленские дали. Очки достал.

    Долина реки здесь была не широка, вокруг поднимались хребты, они изгибались, как и река, Савва щурился еще дальше, на расплывающиеся в утреннем золоте неба дальние, совсем высокие горы. Мысленно, по привычке, выше поднимался, охватывая все одним взглядом. Потом еще выше, по спине уже бежал холодок страха от высоты, но только так и можно было представить себе весь этот огромный край, где сейчас, в разные его дальние пределы, так же как они ходили с Данилой, шли бородатые, с крестами на шеях люди с далекой Руси. Пешком, на конях, на оленях и собаках проникали в неведомое, и это неведомое с их приходом становилось Сибирью. Так ширилось и без того необъятное.

    У Саввы голова начала кружиться, ухватился за скалу.

    Не забраться было на такую высоту неба, чтобы вообразить себе великую страну, называемую Сибирью.

  

  
    1

    Ярыга, ярыжка, ярыжный – неимущий человек, наемный чернорабочий, грузчик, гребец на судах. В обиходе – беспутный человек, голь кабацкая.

  

  
    2

    Ясак – натуральная подать, налог, платился пушниной, реже скотом.

  

  
    3

    Поминки – подарки, дары.

  

  
    4

    Четь, или четверть, – мера сыпучих тел, примерно четыре-пять пудов. Осьмина – 2,5 пуда. То есть пятидесятнику, кроме денег, было назначено 440 кг годового хлебного довольствия, главным образом ржаной мукой, но и пшеничной, и крупами.

  

  
    5

    Аманат – заложник. Их держали в специальной тюрьме-казенке для гарантированного сбора дани. Раз в год родственники аманата приходили и приносили соболей со всего рода. В аманаты брали «лучших мужиков», самих князцов или их родственников.

  

  
    6

    Новый год в то время начинался на Семенов день – 1 сентября.

  

  
    7

    Пансырь, или куяк, – железная пластина, закрывающая грудь, иногда и спину.

  

  
    8

    Пальма – холодное оружие сибирских народов, копье с длинным ножевидным наконечником.

  

  
    9

    Вож – проводник.

  

  
    10

    Шерть – присяга на принятие подданства, на данничество, «на вечное холопство».

  

  
    11

    Хлебное вино (горячее, куреное, зелено-вино) – самогон. Гнали из ржи, овса, ячменя.

  

  
    12

    Одекуй – стеклянные бусины, то же, что и бисер, но крупнее. Использовались для подарков и меновой торговли с иноземцами.

  

  
    13

    Коч – однопарусное мореходное судно, до двадцати и больше метров длиной. Принимало на борт многие тонны грузов.

  

  
    14

    На соболиный промысел обычно шли не в одиночку, но группами-ватагами от 5 до 20 человек. Ватага создавалась в складчину или финансировалась состоятельными людьми.

  

  
    15

    Воровской – употреблялось в значении «нечестный, лживый, корыстный».

  

  
    16

    Со́рок – единица счета пушнины. Соболя связывались по четыре десятка шкурок одного качества и цвета. Столько шло на шубу. Например, 10 сорокóв и 5 соболей значило 405 соболей.

  

  
    17

    Пятно – печать, подпись-рисунок местных народов в виде изображения какого-то животного или лука со стрелой. Запятнать – заверить печатями.

  

  
    18

    Лучшие соболя всегда считались отдельно. Один такой соболь мог цениться дороже сорока или даже двух сороков соболей невысокого качества.

  

  
    19

    Кулемка, кулема – давящая ловушка на соболя. Делается из нетолстых ровных стволов.

  

  
    20

    Зелье – порох.

  

  
    21

    Уставщик – плотник, руководящий постройкой коча.

  

  
    22

    Плотбище – место постройки судов.

  

  
    23

    Юкола – высушенная рыба.

  

  
    24

    Саадак – специальный кожаный чехол с луком и стрелами.

  

  
    25

    Срочить – привезти срочно.

  

  
    26

    В данном случае может быть и позапрошлый год, и позапозапрошлый, и так далее.

  

  
    27

    Переводить чертежи или снимать переводы – копировать карты. Буквально – переводить с одного листа на другой.

  

  
    28

    Подьячий – низший административный чин, обычно писец и делопроизводитель.

  

  
    29

    Изограф – живописец, иконописец.

  

  
    30

    Братский – бурятский.

  

  
    31

    Ясырь, ясырка (тюркск.) – пленник, пленница.

  

  
    32

    Лама-река – река Охота.

  

  
    33

    На полночь – на север, полунощный – северный. Полдень – юг, полуденный – южный.

  

  
    34

    В то время в Якутском у воеводы не было права самому предавать смертной казни иноземцев. Даже в случае убийства казака или промышленника на иноземца заводилось дело, производился сыск и дело отправлялось в Москву. Оттуда через два года приходил ответ, обычно – «смотреть по обстоятельствам». Служилого же или промысловика воевода имел право казнить своей властью.

  

  
    35

    Зернь, зерновые кости – азартная игра. Играли, бросая костяной кубик, размеченный от 1 до 6.

  

  
    36

    Посул – взятка.

  

  
    37

    Гулящие люди – вольные, не имеющие своего хозяйства. Не приписанные ни к служилым, ни к посадским, ни к крестьянам и, соответственно, не платящие обычных налогов. В понятиях того времени – люди ущербные.

  

  
    38

    Десть – русская единица счета писчей бумаги, равная 24 листам. Для письма листы разрезали и склеивали. Получались узкие ленты, которые и сворачивали в столбцы.

  

  
    39

    Сопец – руль судна. Иначе – прави́ло, корми́ло.

  

  
    40

    Столб – высокий остров в устье Лены. От него расходятся судоходные пути к морю.

  

  
    41

    Кут – угол.

  

  
    42

    Блок – деревянное колесо на оси, через которое проходит веревка. Система блоков в несколько раз увеличивает силу тяги.

  

  
    43

    Ветрило – парус.

  

  
    44

    Маточка – компас.

  

  
    45

    Двоегодица – двухлетний срок.

  

  
    46

    Фряжский – чужеземный, европейский. Чаще – итальянский, французский.

  

  
    47

    По разным подсчетам, от 70 до 87% землепроходцев были поморами, т. е. жителями Русского Севера.

  

  
    48

    Ламуты, ламутки – эвены.

  

  
    49

    Голомень (поморск.) – открытое море.

  

  
    50

    Рыбий зуб, рыбья кость – клыки моржей.

  

  
    51

    Посул – взятка.

  

  
    52

    Балаган – сооружение с односкатной крышей.

  

  
    53

    Ровдуга – специально выделанная мягкая кожа, замша.

  

  
    54

    Кукуль – меховое одеяло, сшитое мешком, у тунгусов сшивалась только нижняя часть, сверху две шкуры держались на завязках.

  

  
    55

    Камус – прочная шкура с голени лося, оленя или лошади, ею подбивали лыжи.

  

  
    56

    Обмет – специальная сеть для зверька, спрятавшегося в дупле или камнях.

  

  
    57

    Останец – отдельно стоящая высокая скала, иначе – столб.

  

  
    58

    Черкан – давящая ловушка.

  

  
    59

    Плавни́к – стволы деревьев, принесенные рекой.

  

  
    60

    Аналой – подставка под иконы или книги, используется при богослужении.

  

  
    61

    Кацей – небольшое кадило не на цепи, а на ручке.

  

  
    62

    Площадной дьячок – дьяк, что писал челобитные (или письма) для желающих.

  

  
    63

    Сыны боярские, или дети боярские, – чин служилого человека. В Сибири того времени служебная лестница выглядела примерно так: казак, десятник, пятидесятник, сотник, сын боярский – то же, что и казачий атаман.

  

  
    64

    Береговой припай – нерастаявший, смешанный с песком и приросший ко дну зимний, а иногда и многолетний лед.

  

  
    65

    Четверть – 18 см.

  

  
    66

    Вершок – 4,5 см.

  

  
    67

    В Сибири таможенные целовальники избирались торговыми людьми. После выбора, утверждаемого воеводой, человек прилюдно присягал, целуя крест. В ясачном зимовье он ведал всеми таможенными и иными сборами и отчитывался только перед якутским таможенным головой. Таковы были правила, на деле же чаще всего все решал приказной зимовья, а в Якутске воевода.

  

  
    68

    Кокора – нижняя, комлевая часть ствола дерева, выкопанная вместе с большим боковым корнем. Из нее изготавливали носовую и кормовую части судов, иногда и руль.

  

  
    69

    Навести – заострить до состояния лезвия.

  

  
    70

    Бокан (якутск.) – холоп.

  

  
    71

    Посадить в воду – утопить. Эта казнь часто применялась у донских и волжских казаков.

  

  
    72

    Лахта (губовина, заливец) – небольшой морской залив, бухта.

  

  
    73

    Плица – черпак.

  

  
    74

    Навги – самоедское племя, нганасане.

  

  
    75

    Короп – сазан.

  

  
    76

    Леший – лесной.

  

  
    77

    Толокно – жареная овсяная крупа.

  

  
    78

    Хиус – ветер с верховьев реки.

  

  
    79

    Паняга – устройство для заплечного переноса самых разных грузов.

  

  
    80

    Аргишница – следы вьючных или нартенных оленьих перекочевок.

  

  
    81

    Порса – высушенная над огнем и истолченная рыба.

  

  
    82

    Явочная и продажная десятины – десятипроцентные налоги. Первый платили, когда предъявляли добытых на промысле соболей, второй – когда продавали их.

  

  
    83

    Маут – плетенная из кожи веревка для ловли домашних оленей.

  

  
    84

    Дюкча, или дю, – чум.

  

  
    85

    Аргиш – кочевой караван из оленьих упряжек или вьючных оленей.

  

  
    86

    «Слово и дело государево!» – выкрикнувший эту фразу обвинял кого-то в преступлении (заговор, измена, богохульство) против государя или его власти. Он становился охраняемым как свидетель, а обвиняемый должен был быть немедленно арестован и предан сыску.

  

  
    87

    Лещетка – мерная дощечка, определявшая ячею будущей сети.

  

  
    88

    Мот – клубок.

  

  
    89

    Болотников Иван Исаевич (1565–1608) – предводитель крестьянского восстания против царя Василия Шуйского (1606–1607).

  

  
    90

    Чело, или лаз, – выход из берлоги.

  

  
    91

    Недомерок – так в обиходе называли короткоствольную пищаль.

  

  
    92

    Пасть – давящая ловушка на медведя.
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